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…Я не могу, хоть прикажи,

Проблему разрешить такую:

Хочу для будущего жить,

А сам прошедшее смакую.

Глаза прикрою, мнится мне

Не взлет ракет, не шаг к Победе, —

На златогривом скакуне

По полю битвы Рыцарь едет.

Друзей погибших кличет он,

Ненужный меч бросает в ножны.

Но только карканье ворон

И только шорох осторожный…

А. Зиновьев
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Часть первая


[image: after_title]

Гусь шипел, вытягивая шею, топорщил сизые крылья, наступал решительно, косил дьявольским глазом в сторону сумы. Там, завёрнутый в чистое рядно, хранился каравай и несколько вялых репок.

Илья давал птице подойти поближе и тянул загорелую руку к гладко оструганной лесине. Тогда птица отступала к кустам, издавая раздражённый шип.

– А птица-то не дура… – лениво проговорил Володарь. – Смотри-ка, Илюша! Ведь знает, что такое палка. Опасается.

– Разве из лука стрельнуть в тварь? – предложил Илюша. – Который час братаники гоняют по леску кабанчика – и всё попусту. А я уж трёх плотвичек изловил! Если к ним ещё гуся добавить! М-м…

Отрок, лукаво улыбаясь, глянул на князя. Гусь между тем, не складывая крыл, но, прекратив шип, стал заходить с другой стороны, от речки. Там, на покрытом изумрудной травкой бережку Днепра стоял плетёный кузовок. В нём на росной, травяной подстилке рыпалась, засыпая, мелкая рыбёшка. Утренние лучи играли на её серебристой чешуе. Рыба – не гусиная пища, но вредная птица, видать, решила не подпускать Илюшку к улову, раз уж ей не угодили.

– Отойди ж ты, тварь! Ишь, Гусята Гусакович! Присвоить мой улов наладился! – Илюша схватил-таки палку, но гусь взмахнул крылами, неуклюже подпрыгнул раз, другой, поднялся в воздух, пролетел по-над гладью Днепра и скрылся за зарослями камыша.

Всадники вынеслись из лесочка. Взопревшие, вполпьяна, весёлые: Момырь, Клещ, Мышата, Пафнутий Желя – все были здесь, и сам князь Давыд Игоревич между прочих. Широкий, плотный в медвежьей шапке и богато расшитой, синей шёлковой рубахе – князь больше походил на тороватого купчину, нежели на бежавшего из-под надзора пленника. На плетёной пеньковой сети, на воздусях Клещ и Мышата волокли тушу упитанного кабанчика, оставляя на влажной траве кровавый след. Рыжая сука по кличке Мамайка, большая, остроухая с широкой седой мордой – верная спутница князя Давыда – помахивая драным хвостом, бежала впереди.

Жемчуг вскинулся, почуяв кровь, оскалил пасть. Ах, что за конь! Чистый волк: мохнатый, свирепый, выносливый, бесстрашный. Князь Володарь вскочил на ноги, ухватил коня за уздечку, возложил ладонь на широкую морду товарища, проговорил со всегдашней своей лукавой усмешкой:

– Не лютуй, зверь. Иль не видишь – свои это, свои…

Но не на всадников, товарищей Володаря, скалился Жемчуг. Следом за ватагой из леска вышли скорой поступью двое мирян. По виду не смерды, не вояки, не разбойного племени люди и уж тем более не монахи. Головы и плечи пришельцев покрывали драные плащи, надетые поверх длинных, до пят, рубах из грубой холстины. На одном из путников, на том, что постарше, была сплетённая из лыка, ветхая обувь, другой же оказался и вовсе бос.

Когда же затих топот копыт, гики и свист, Володарь услыхал мелодичный перезвон. Пояса обоих путников были увешаны колокольцами, на шеях болтались сатанинские амулеты. Зоркий взгляд князя приметил искусно вырезанные, оскаленные морды чудных зверей на тяжёлых кованых цепах, бусы из разноцветных каменьев, бубенцы, гривны.

– Ишь ты! Будто девицы, монистами увешаны, – пробормотал Володарь. – А рожи-то! А бороды!

Длинные волосы и бороды обоих странников были обильно усеяны колтунами, репьями и зелёными семечками полевых трав.

– Проклятые язычники, – Илюша брезгливо сплюнул. – Нешто Сварог[1] запрещает своим служителям бороды чесать?

Но скоро, увлечённый рассказами товарищей о превратностях удачной охоты, князь Володарь и думать забыл о странных путниках. Дружинники подкормили костерок валежиной, опалили тушу, наточили тесаки. Князь Давыд гарцевал вокруг стойбища, выгуливая своего чернющего рысака греческих кровей. Хорош конь у Давыда Игоревича, лёгок на ногу, прыток, но, на взгляд Володаря, слишком уж хрупок. Коренастое тело Давыда глядится в седле неуместно, словно не всадник на коня воссел, а какой-то мастер на все руки водрузил на богато разукрашенное седло пивной бочонок. Впрочем, князь Давыд держался в седле ловко, славился отвагой и выносливостью.

Между тем странные путники приблизились к становищу князей и, не дожидаясь приглашения, расселись возле костра. Князь Володарь в изумлении наблюдал, как младший из них извлекает из-под оставленного на время Давыдова плаща непочатый мех с мёдом, как откупоривает его и, не утруждаясь поиском подходящей посудины, хлещет питье прямо из горлышка. Мех тяжёленек, где хлипкому волхвёнку удержать эдакую тяжесть! Разумеется, большая часть драгоценного напитка без толку пролилась на его и без того нечистую рубаху. А старший-то – тоже не дурак! Вырвал из рук младшего мех, а в очах-то нетрезвое озлобление! А на устах-то похабнейшая брань!

– Кто такие?! – рявкнул Володарь. – Эй, Илюша! Подай-ка моё копьё!

И Давыд, и дружинники воззрились на незваных гостей. Клещ пробормотал досадливо насчёт лесных бродяг, в корнях дерев ночующих да по пещеркам зимующих, нищих и завшивленных. Пафнутий Желя забранился, а предусмотрительный Илюша отнял у незваных пришельцев мех.

– Я – Возгарь! ик… – старший из путников отложил мех, поднялся, выкатил грудь колесом, выпятил тощее пузо, опираясь на гладко отполированный дубовый посох. – А это… ик… ик… ик…

– Вдарить меж лопаток или медку налить? – с наигранной услужливостью предложил Илюша.

– …это Борщ! – собравшись наконец с духом гаркнул Возгарь. – Отрок! ик… ученик мой!

– Волхованием греховным занимаетесь? – спросил Давыд.

Предводитель охотников уже сошёл с седла и уселся на поваленную лесину, поближе к костру. Разумная Мамайка пристроилась возле его ног. Клещ и Мышата уж освежевали кабанчика, а Илюша уж насадил его на ту самую жердь, которой совсем недавно гонял гусака.

– Мы мирные гадатели, – проблеял Борщ. – Ходим по селениям, предвещаем, предсказываем, врачуем. Учителю моему мно-о-огое открывается!

– Скотине животы вспарываете? – недружелюбно осведомился Давыд. – Сварогу поклоняетесь? Ишь, амулеты-то на вас звериные. А что за черепа? Нешто нетопырьи? А косточки, что в ожерельях бренчат? Слепых кротов, тварей подземных, истязали, на косточки делили?

– Гадаем по внутренностям убитых… ик… козлищ… – подтвердил ученик волхва.

– Намять, разве, бока колдунам? – предложил Пафнутий Желя. – Как прикажешь, Давыд Игоревич?

– Лучше бороды им пощипать, – вставил своё Момырь. – Приказывай, княже!

Гусак налетел, подобно ворону. Свист крыльев, клёкот, лай Мамайки, пух-перо летит по ветру. Отважная птица исхлестала Пафнутия крыльями по бородатой роже, а Момыря клюнула в башку. И поделом! Нечего средь бела дня в чужих, небезопасных краях без шапки-то ходить!

Володарь изловчился, ухватил гусака за хвост. Гусак забил крыльями, зареготал пуще прежнего, изогнул шею, ущипнул князя за плечо, рванулся да и вырвался, оставив в руке Володаря пук серо-белых перьев.

– Сие священный гусак Возгаря! Звать его Аврилох, – провозгласил младший волхв. Пьяный гнев покрыл его щеки нехорошим багрянцем. – Если ты, князь, кинешь перья в костер, то умудрённый Сварогом Возгарь скажет тебе твою судьбу… ик… а может, не твою… ик… А ты мёду-то налей, холоп. Жажда – злейшая врагиня любого путника, который…

– Эк, трещит, распьяная рожа! – ухмыльнулся Момырь.

– Брось пёрышки в костёр – и узнаешь сокровенное! – подтвердил Возгарь.

– Не стану! – хмыкнул Володарь. – Не хочу мерзкую вонь паленого пера нюхать!

– Не подлить ли медку, дедуля? – весело предложил Илюша. – Испей, и скотский бог покажет тебе картины минувшего и будущего. Да без возжигания пера покажет!

– Эй, Борщ! Воскури! – возопил старик.

И помощник его полез в суму, достал оттуда причудливо расшитый мешочек, из мешочка разновеликие цветные палочки извлек, одну из них – оранжевую, тонкую – в ладонях искрошил да и бросил крошево в костер. Полымя пошло ввысь лиловыми языками. Дымный смрад сменился чудным благовонием, словно не на берегу сонной речки честная компания обреталась, а на склоне южной горы, на поросшем росной лавандой лугу. Осторожный Илюшка прянул в сторону. Жемчуг затряс головой, зыркнул на ученика чародея недобрым глазом, копытом оземь стукнул, потянул ноздрями.

Возгарь заплясал-закружился вокруг синего пламени. Забрал у Володаря гусиные перья, кинул их в огонь. Володарь поморщился. Добрая братия закашляла, заругалась на волхва, а тот знай себе куролесил возле костра. Речи его казались невнятными, и взгляд его помутился, а лицо исказилось мукой. А Борщ тем временем бегал вкруг становища. Заплетались его ноги, тряслась его бородёнка, брякали колокольцы на его тощей шее. Падая, поднимаясь да неистово ругаясь, ловил ученик волхва гогочущую птицу и изловил-таки.

– Княже Володарь, сын гонимого странника, сам гоним, словно сухая трава в степях приморских буйным ветром… – выл Возгарь. – Вечный бой – твоя судьба на долгие годы, прежде чем дарован будет тебе удел достойный… а Василий, твой брат, будет товарищем ослеплён, но не убит… не убит…

– Тебе известно, кто я? – поморщился Володарь. – Нешто и Василька, брата моего встречал?

– …ослеплён будет Василий, брат твой. Бродягою беспутным, алчным и блудострастным, Давыдом именуемым…[2] – словно не слыша его, продолжал бормотать волхв. Он раскинул на стороны руки, его просторные, ветхие одежды полоскал внезапно налетевший порыв холодного ветра. Пламя костра трещало и металось, постепенно приобретая обычный цвет.

– Блядословит[3], никудышный, – хмуро проговорил Давыд.

Волхв пал на колени, тяжело опёрся на посох, склонил голову, свесил седые космы до земли. Молодой его помощник, опасливо посматривал на вояк, прижимая к груди притихшего гусака. Напуганная птица сунула голову Борщу под плащ, затихла.

Бузу начал Жемчуг. Повинуясь порывистому своему нраву, он вскинулся на дыбки, взмахнул мышастой гривой, будто стягом. Злобное его ржание было подобно львиному рыку. Словно былинку, сковырнул конь оторопевшего Борща да и покатил, пиная копытами, в сторону реки.

– Бей нехристей! – возрычал Пафнутий Желя. – Нешто станем слушать, как противники православной веры порочат наших князей? Бей волхвов, ребятушки!

И Пафнутий достал из голенища плеть. Ох, и били же ребятушки волхвов, и словесно поносили, и пинал-то их Жемчуг, и кусала их за пятки Мамайка.

Аврилох, заполошно гогоча, топтался неподалеку, тянул шею, пощёлкивал жёлтым клювом. Чародейский гусак в схватку не вступал, но и не улетал. Птица наблюдала за трудами Илюши. А княжий отрок с костра глаз не спускал, за кабанчиком следил, чтобы сладкое мясо не пригорело, чтобы огонь под ним не и не угасал, но и не поднимался высоко.

Долго изголялись над волхвами княжеские дружинники, но телá не сильно повредили. По-настоящему озлобиться помешал бесподобный аромат жареной кабанятины.

Ребятушки побросали плети и дреколье, едва заслышав Илюшино «Мясо сготовилось!». Потом жадно ели кровоточащее мясо, закусывали лучком и репкой, опустошили мех с мёдом, залили всё свежей родниковой водицей, да и улеглись на отдых в тени дерев.

– Послушай, брат! – тихо проговорил Володарь, усаживаясь на бревно рядом с Давыдом. – Негоже бросать никчёмных бродяг на берегу Днепра. До Переславля уже далеко, а до моря – ещё дальше. Помнишь ли, как вчера ввечеру слышали мы за рекой топот многих копыт? Там табуны, там кочевье. Прикажи Пафнутию их на заводных коней посадить. Пусть грязны они, пусть безбожники! Не станем русичей на поживу половцам оставлять. Слышал я, половцы русским пленникам пятки режут и в раны конский волос сыплят, чтоб не убежали.

Давыд Игоревич, старший из двоих князей, в сытой истоме рассматривал их небольшой стреноженный табун.

– Истинно говоришь, Володарь Ростиславич! У каждого из нас по два коня, да ещё под вьюками четыре животины. Посадим бродяг на коней. Может ведь статься и так: поможет нам пьяный Возгарь с ханом Кочкой договориться. Эх, друже! Наша главная задача – добыть казну, нанять дружину. Я для этого не то что волховать – грабить на большой дороге стану. Назад, в Киев, ко Всеволоду-мучителю[4] нам пути нет!

* * *
– Кто такие? – спросил стражник. – Не видишь разве препону поперёк пути? Отвечай на вопрос, пошлину плати. Мы препону уберём, если твой ответ достойным будет, а монета – полновесной!

В отменном панцире из воловьей кожи со стальными оплечьями, в высоком островерхом шлеме с сетчатой бармицей, препоясанный коротким мечом – он преградил им вход в город. Так и стал в воротах: опёрся на короткое копьецо, бороду выпятил, глаза вытаращил. Наиважнейший из человеков! На обочине дороги его товарищи толпятся. Тоже хорошо вооружены, сыты, веселы, скалятся, караван придирчиво оглядывают.

– Три десятка конных лучников, дюжина копейщиков, вьючных коняг полсотни, не меньше, – принялся перечислять один из стражников. – Да кибитки, да повозки, да телеги. Тягло хорошее, волы сытые… Новгородцы?

– Ишь, всё добро хозяйское пересчитал! – недовольно отозвался Каменюка, останавливая своего гнедого. – Грамотей! У себя в мотне считай, не досчитаешься!

– Ответь ему, Никодим! – Твердята, восседавший на жеребце Колосе золотистой масти, остановился рядом с Никодимом Каменюкой, выступавшим, как обычно, в голове каравана. – Ответь служивому, друже!

– Да я и отвечаю! – отозвался Никодим. – Говорю ему, дескать, сам Демьян Твердята к воротам города Чернигова прибыл. Сам Демьян Твердята караван ведёт. И его дружина при нём. Всё верные товарищи, всё люди трезвые, надежные, всё друзья верные черниговского князя Володимера Всеволодовича! А он, ты сам смотри, древком в грудь коня тычет. Пошлины домогается, упырь!

Твердята оглядел ворота, ров, перекидной мост на толстых цепах. Городок Чернигов высокой стеной обнесён. Так и стоит частокол от одной башенки до другой. А башни белокаменные, а на башнях стрелки – готовые к бою ратники. Солнышко из-за облачка как выглянет, так непременно лучиком своим высокий шелом да и огреет.

– Кого больше ждёте? – усмехнулся Твердята. – Из степных кочевий гостей или Рюрикова рода блудных потомков?

– Ишь, любопытный! Сразу видно – новгородец! Плати монету, раз с добром пришёл, – огрызнулся старшина превратной стражи. – Да ступай до гостиного двора. Солнце клонится на закат!

Он указал навершием копьеца в сторону недальнего леса.

– Как сокроется Ярило за вершинами дерев – мы ворота затворим до рассвета. Ни веселья тут никакого, ни смеха. Между лесом и степью стая волколаков шастает. Людей жрут почем зря. Или не слыхал? Или не боишься? За щитами дружинников надеешься укрыться, купец? Или не пуганый?

– Отправь в княжеский терем верхового, сотник, – примирительно молвил Твердята. – Добрую весть передай о прибытии лепшего друга, новгородского купца – Демьяна Твердяты! Меня!

Чудный конь золотистой масти заиграл под седоком. Зазвенели серебристые стремена, засверкали чеканные гривны на узде.

– Не бузи, Колос! Не бедокурь! Или испугался страшных россказней черниговского дядьки? – Твердята захохотал, обнажая жемчужные зубы. Твёрдой рукой укротил коня, склонился с седла к стражнику, вложил в обшитую железными пластинами рукавицу несколько увесистых монет.

– А вот и пошлина тебе, сотник!

– Да не сотник я!

– Не сотник? – Твердята снова засмеялся. – Ну, коли так, то непременно им станешь. Отважен будь в боях! Храбр будь!

Последние слова новгородского купца канули в топоте копыт. Золотистый конь, жар-птицей перемахнув через препон, унес всадника за городскую стену. Стражники отвалили в сторону жердину, преграждавшую въезд в город. Каменюка тронул коня, и караван, поскрипывая колёсами, позванивая сбруей, взмыкивая рогатым тяглом, потянулся вослед ему за городские стены.

* * *
Хорош городок Чернигов! Раскидистые кроны лип бросают тень на дерновые кровли нарядных белёных домишек. А домишки понатыканы тут и там – как бог на душу положит – и каждый обнесён оградкой. Под оградами колосится травка, за оградами курочки кудахчут, да всхрюкивают поросята. Меж оградами протоптаны стёжки-дорожки, которые, словно ручейки, сбегают к подножию холма, к городским воротам. Хорош городок Чернигов, но Новгород лучше. В Новгороде улицы мощёные, а в Чернигове по летней сухости пыль под ногами. А если дождь выпадет? Оно и хорошо. Пыль прибьёт. Станет легче дышать и доброму мирянину, и человеку духовного звания. А если дождик надолго зарядит, превратится тогда чёрная черниговская земля в вязкую топь, густую, липучую. Станут кони по стремена в той грязюке вязнуть. Хоть шагай, хоть плыви: всё одно – топь. Нет, Новгород лучше Чернигова. На Новгороде и питейные заведения приличней, и народ в них трезвее, не валится снопами под ноги проезжим, а тихо засыпает на лавке или на печи. А если кто по пьяни надумает бузить или под забором нечаянно заснёт, того городская стража подберёт, и посадник в пример прочим накажет по закону. Да и кормёж в новгородских корчмах получше. В Масленицу над крышами витает блинный дух, а летом ароматы ягодных квасов. А тут, в Чернигове, из дверей корчмы несёт прелой капустой, подгнившими рыбьими потрохами. Нечистотами смердит за версту. Вопли, бренчание, брань. И всё это в виду храмовых куполов. Твердята придержал коня у дверей корчмы, всматриваясь в распахнутую дверь. Нет, не станет Демьян Твердята в этой смрадной дыре искать ночлега, попытает счастья в княжеских палатах. Вдруг да князь Черниговский Владимир Всеволодович встретит попросту старого товарища? Вдруг да не позабыл их юношескую дружбу, совместные хождения по Днепру, да на Волынь? Эх, давно развела их судьба! Много пережито за годы разлуки. Ныне вышел князь Владимир из отроческих лет, посажен отцом на черниговский стол. Много ратных побед за ним числится. Стал ли гордым? Сделался ли заносчивым? Заразился ли родовым коварством князей Рюрикова рода?

Незнакомца вынесло из дверей корчмы и бросило в серую пыль, под ноги коню Колосу. Умный конь и глазом не моргнул, лишь уши насторожил да слегка присел на задние ноги, точно раздумывая: перескочить ли через внезапное препятствие или постоять на месте, подождать, что дальше будет. Всадник его натянул повод. Велит ждать. Так и быть по сему! Колос замер, раздувая ноздри. Конь и его всадник с изумлением посматривали на распростёртое перед ними тело.

– Жив ли, милый человек? – усмехнулся Твердята.

– Ууууу… – был ответ.

Демьян склонился с седла, ткнул резной рукояткой хлыстика в спину лежащего перед ним человека.

– Святой человек это, – проговорила прохожая торговка.

В высокой кичке и расписном платке она шла по черниговской уличке, неся на локте большое лукошко, полное живыми раками. Баба обошла сторонкой смирного Колоса, перешагнула через распростёртого на земле человека, покачала головой:

– Не тронь его, боярин, не обидь! Это княжий родич, непутёвый Миронег.

Так сказала она и быстро ушла, скрылась за углом дощатой ограды. А Твердята спешился, зашёл в корчму, спросил у человека ковш воды. Человек, невысокий, рыхлый, бабьего вида, поначалу заговорил грубо, но разглядев на Твердяте пояс, набранный из чеканных вызолоченных пластин, а на поясе ножны самоцветными каменьями изукрашенные, подобрел, смахнул со столешницы пыль, предложил хлеб-соль и стойло для коня.

– Воды! – рявкнул Твердята и тотчас получил требуемое.

Твердята черпал воду из ведра и лил её на псивый затылок княжьего родича.

– Смотри не простуди его преподобие, боярин, – бормотал кабацкий служитель. – Это есть Миронег. Всему Чернигову известный человек. Ученый, трезвый, разумный! Переверни-тка его на спину. Вот так! Теперь на морду ему лей. Авось очнётся.

Кабацкий служитель оказался прав. Миронег и вправду очнулся, стоило лишь холодной водице оросить его щеки.

– Пагубная слабость ниспровергла тело моё наземь, – молвил черниговский корифей, утирая бороду рукавом. – Не займёшь ли княжьему родичу деньгу? Выпил я три ковша зелена вина, соснул, а теперь чую – мало мне. Чую – душа добавки требует…

Демьян рассматривал княжеского родича: неказист, плешив, курнос и конопат. Рыжеватая бородёнка побита сединой, одёжка грязновата, во рту половины зубов не хватает. Однако за воротом линялой сорочки Твердята заметил образок Спаса Нерукотворного. Лик исполнен мастерски и навешен на цепь особой, изящной ковки. Словно угадав мысли Твердяты, Миронег тихо проговорил:

– Не принимай во внимание мой неряшливый вид. По сути – я человек многих дарований. Жизнь веду на черниговском посаде приличную, почти праведную. Ко княжескому столу допущен бываю…

– Вот и я желаю до княжьего стола добраться, – проговорил Твердята. – Новгородский купец я, Демьян Твердята. Князя вашего добрый знакомец и старый товарищ.

– Так ступай налево! – Миронег приподнялся, махнул рукой в сторону, туда, где возле цветных луковиц храма посреди большой площади виднелись крутые, увенчанные петухами крыши княжеского подворья.

Твердята оглянулся назад. Там, вздымая серую пыль, двигались волы, шуршали по мелкому камню обода тележных колёс. Тяжело гружённые повозки въезжали на постоялый двор. Волы, чуя скорый отдых, оглашали округу голодным рёвом. Жители Чернигова стояли по обочинам дороги, рассматривая пришельцев. Твердята направил коня в сторону княжеского подворья.

* * *
Объятия его оказались всё так же крепки, всё так же пахло от него конским потом и свежеиспечённым хлебом.

– Так и живёшь в седле? Так и кочуешь с дружиной от войны к войне? – Твердята отступил на шаг, оглядел давнего товарища. – Вот, явился к тебе, лба не перекрестив, рук не омыв, прямо с дороги.

– Дивуюсь на тебя, Твердята, и никак не возьму в толк. То ли вырос ты вверх, то ли вширь раздался, – отозвался князь Владимир. – То ли шапка твоя соболья стала не по голове. Нешто выросла голова-то? Сколько вёсен минуло с нашей последней встречи? Помнишь ли наше житьё на Киеве? Помнишь ли походы на Волынь? Эх, отроками мы были тогда. Юные совсем, а ныне… Я слышал, ты жену схоронил. Правда ли?

Баба подала тёплую воду и чистое рядно. Поливая гостю на руки, поглядывала ласково, пряча улыбку. Князь Черниговский Владимир Всеволодович Мономах смотрел на гостя исподлобья, внимательно, придирчиво. Твердята таким его и помнил смолоду: замкнутым, недоверчивым. Бывало в прежние времена слова от него не добьёшься. А ныне? Говорит! По горнице расхаживает, смотрит пронзительно, словно ждал встречи с давним знакомцем и надобу важную до Твердяты имеет. Неужто обрадовался?

– То правда, – подтвердил Твердята. – И схоронил, и горе слезами омыл. А теперь снова жениться намерен.

– И о том слышал, и о делах твоих торговых в Царьграде. Эх, Дёма! Борзый ты молодец! Рассказам о твоих походах не устаём дивиться. Зачем об этом сказители на пирах не поют? То на Волыни ты, то в приднепровских степях. То в Царьграде, а то и вовсе пропал. Ан нет! Глядь – ты снова на Руси! Куда теперь путь держишь, Твердятушка?

– К наречённой невесте, в Царьград, – просто ответил купец. – Да, наверное, уж и останусь там. Немолод я, на четвёртый десяток года перевалили. Сам видишь – борода забелилась, а всё один.

– Хорош ли Царьград?

– Прекрасен!

– А я смотрю – ты мечом перепоясан. Неужто оставил, забыл любимый свой молот? В прежние времена отец любил вспоминать о чудном твоём оружии, о том, как ты одним ударом колья на полтора локтя в землю заколачивал…

Князь Владимир оживился, глаза его озорно блеснули.

– А помнишь, как ты батькин шалом одним ударом расплющил? Помнишь, как секли тебя потом за это?

– Помню. Как не помнить! Долго потом спина-то саднила!

Долго Владимир Всеволодович слушал рассказ купца о странствиях по чужим землям, по горько-солёной воде – бурной и опасной, с трёх сторон окружённой берегами византийских земель, о прекрасных садах Царьграда, о золотом писанных ликах Святой Софии. Демьян и рассказывал, и по сторонам посматривал. Велика горница княжеского терема. Высоки потолки, да оконца узки. Закатное солнце ещё плескало кровавые отсветы на шелкотканые ковры, а из углов уже сочились сумерки. Тихий отрок принёс огня, зажёг лучины в кованых подставках. Угрюмая прислужница в тёмном платке подала еду: жареных перепёлок, хлеб, мёд, квас. Демьян приметил: князь, как и в стародавние времена, ест помалу, пьёт ещё меньше, молчалив и к присутствию сотрапезников не привык.

– Разве ты вечеряешь один? – осторожно спросил Твердята.

– Устал… мрачно, неспокойно мне, горестно… – тихо отозвался князь. – Одна забота за другой не отставляют мне досуга для добрых мыслей и дел, милых для души. Кругом одна война! Одна забота за другой! Зимой, в лютый мороз, по степям таскались. И в стужу нет покоя от степняков. Весна пришла – новую напасть принесла.

– Что так встревожило тебя, князь Владимир?

– Получаю плохие вести от отца, – Владимир пояснял без охоты. – Князь Всеволод в тревоге. Устье Днепра перекрыто. Хан Угой озорует в низовьях, не даёт торговым людям вывести корабли в Понт[5], и ты по Днепру не ходи, брат! Эта дверь в Царьград пока закрыта для нас.

– Искусство входить в любые двери, в том числе и в накрепко закрытые, приносит немалый достаток, – усмехнулся Твердята. – Жажду я, светлый княже, снова испытать счастье – выйти на днепровский простор, пройти по плавням! Эх, отпереть бы ту «дверку»! Погонять бы поганого кубарем по степи! Да недосуг. Много у меня товара. Не доставлю в Царьград – многим именитым новгородцам должен останусь…

– …отец покоя мне не даёт. Шлёт гонца за гонцом, – будто не слыша его, продолжал князь Владимир. – Отслужили молебен. Но ответа нет как нет. Надо вести войско к степным границам, к южным рубежам Переславльского княжества.

– Что же, князь Всеволод ждёт набега со стороны степи? – купец старался казаться беспечным. – Разве киевскому князю не пристало воевать с ханами? Разве не одерживал он в прежние годы побед над степняками?

– Тут дело в другом… – князь Владимир жестом выпроводил из горницы челядь и продолжил: – Тут дело в твоём волынском побратиме, Демьян.

– Володька? – Твердята усмехнулся. – Помнится, в бытность мою на Волыни княжич Владимир был непутёвым отроком. Смел слишком, беспечен. Но подлым предателем он стать не мог. Что натворил Володька?

– Я получил от отца весть. Твой побратим снастался с Давыдкой, покойного князя Игоря сынком…

– Помню князь-Давыда… – проговорил Твердята. – Помню на Волыни…

– Давыдка – недалёкий сребролюбец, – лицо черниговского князя скривилось. – Коварный, жадный человек! Опасный!

– Оставь, друже! – Твердята осторожно опустил ладонь Владимиру на плечо. – Зачем так страдать? На что тебе дался Давыдка-сирота?

– Оба жили под надзором дядьки Ярополка, Волынского князя. Оба по весне сбежали. Сбежали подло, пролив кровь сородичей, обманом умыкнув имущество! Где добыли казну? Как смогли утечь? Куда подались?

Князь Владимир заложил крупную ладонь за ворот расшитой шелками свитки. Он мерил горницу тяжёлыми, широкими шагами непривычного в пешей ходьбе человека. Правая ладонь его сжималась, вспоминая рукоять любимого клинка.

– Я так думаю: побежали оба не к литвинам и не к ляхам, – продолжал князь. – А побежали они в степь, ханов баламутить, к новым походам подбивать. Но куда направят бег коней князья без уделов? На чьё имущество покусятся? Ныне отец шлёт меня в полоцкие земли, стать на степных рубежах, ждать набега, если Давыдка и Володарь сумели ханов к набегу подговорить. Не по их ли наущению устье Днепра перекрыли? Если ты намерен к морю по реке сплавляться…

– Нет, князь. Я пойду длинным путем. У меня дела с тмутараканьскими купцами. Там обменяю меха на золото, погружусь на суда – и в Царьград…

– Опасная затея, – князь с сомнением глянул на купца. – Шастает по степи народ разный, до чужого добра жадный. Не ровён час – пограбят или, хуже того, отправят к праотцам…

– Я с дружиной иду, и воевода мой, дядька Каменюка, в половецком плену живал, из плена бежал. Повадки степняков знает. Бог даст, дойдём до Переславля, а там…

– Черниговское войско идёт к Переславлю…

– Значит, по пути нам, друже! – обрадовался Твердята. – Едва ступив за стену, услышал я недобрые слухи. Да если верить в россказни, то лучше вовсе с полатей не слезать! Эх, мне бы только до Тмутаракани добраться! Я должен товар на суда погрузить, а уж там…

– Мне донесли – богат твой караван, – тихо проговорил князь. – Разжился, купец, в дальних странствиях. Заматерел. И невеста-то, наверное, знатного рода?

– Моя Елена – дочь Фомы Агаллиана, владетеля многих виноградников и пашен в северном Египте. Фома родовит, окружён большим семейством. Он жаден, как венецианский жид. Требует от меня богатых даров. И он их получит. Моя Елена того стоит. Она… она…

Князь Владимир, казалось, оживился, глаза блеснули неподдельным интересом.

– Что, красива дочь патрикия? – улыбнулся князь.

– Не только красива, – вздохнул Твердята. – Но и добра, и набожна, и образованна. Порой мечтаю о ней, и как начнет смущать меня лукавый, шепчет речи возмутительные, дескать, не достоин ты, Демьян, такого счастья. Не уместна для тебя столь светлая доброта. И тоска меня настигает, и бежать хочется изо всех сил в Царьград, к Елене. Скорей! Скорей!

– Елена, Елена… – раздумчиво повторял Владимир Всеволодович, словно смакуя имя Твердятовой невесты. – …Царьград, олигархия… Надеешься избегнуть грабежа… Эх, мало нам степняков с их быстрыми конями и арканами, мало нам набегов безудельных сородичей. Ан тут ещё новая напасть объявилась! Худшие бандиты! Язычники, людоеды!

– О чем ты, княже! У страха глаза велики! Да и не к лицу тебе бояться!

– Не к лицу, друже? – князь сник, словно утомил его собственный гнев. – Я поеду на север, к сельцу Соловейкино, с большой дружиной. Там в прошлую седмицу стая волколаков всё село вырезала, а дьяка моего на кол посадили. Надо разобраться что к чему. Там места неровные: всё лога да овражки. Надо всё обыскать, нечистую силу из нор на свет белый извлечь и наказать. А с тобой к переславльским рубежам отправлю малую дружину – сотню копей с воеводою моим Дорофеем. Рекой плыть несподручно. На восход от Переславля неспокойно. Мне донесли: хан Кочка со своей ордой идёт к Ворксле с юго-востока. Надо на закатном берегу реки стать и половцев к городку Воиню не подпустить. Сам же догоню вас позже, когда из черниговских лесов кровожадную нечисть выкурю.

– Быть по сему! – Твердята поднялся со скамьи, отвесил хозяину поясной поклон. – Княгине привет от меня передавай и пожелание…

– Погоди, друже! – черниговский князь выглядел смущённым, отвел взгляд, уставился в чёрное оконце. – Не кланяйся, а сослужи… Я уж сумею отплатить.

– Говори, Владимир Всеволодович! Я рад помочь! За чем дело стало?

– Есть у меня родич дальний. Молодой годами, но старый умом богослов, иконопочитатель. Многим наукам научен, разными языками владеет, женой моей привечаем. Апполинарий Миронег – вот имя сего доброго отрока.

– Отрока? – изумился Твердята.

– Отрока! – подтвердил князь. – Зелен душой мой Миронег, молод, не окреп ещё духом. Потому желаю направить его в Царьград, в риторское училище, дабы постигал там глубину богословских наук и вернулся бы к нам укреплённым большей премудростью. Вижу, сомневаешься в моих словах, Демьян Фомич?

– По пути к тебе встретил я человека, похожего на Миронега. Встретил возле корчмы праздношатающимся…

– Тебе не в тягость будет мой Миронег, – князь возвысил голос и Твердята в тот же миг смирился. – Всем снабжу его. Дам и коня, и денег, и грамоту к царьгородскому патриарху. Забери только его, друже, из Чернигова. И пока не поумнеет назад, на Русь, нипочем не отпускай!

* * *
Посад смотрелся в воды Десны крутыми крышами теремов, тонкой вязью резных подвесов, цветными куполами звонниц.

Площади, поросшие травкой, свежая зелень палисадников, заборы – всё знакомое, виданное и всё чужое совсем. Эх, вовсе другие над этой речкой небеса. Эх, снова увела его беспутная судьба из Новгорода. Снова покинул купец родные стены, на этот раз твёрдо зная, что назад уж больше не вернётся.

Более суток не отпускал от себя купца черниговский князь. Более суток расспрашивал и сам рассказывал, стараясь наскоро наверстать года, проведённые в разлуке, пока наконец не разрешил по городу побродить, на субботнее торжище полюбоваться. Вот и пришёл купец на черниговский посад, ведя золотого жеребца в поводу. В тот час солнце давно уж перевалило за полдень, и чистые июньские небеса изливали на городок свежую синь, щедро сдобренную зноем.

Черниговцы уж и расторговались, и наигрались, и по домам успели разойтись. На базарной площади остались лишь самые упрямые. Возле кузни, под соломенным навесом толпился народец. Там Твердята приметил златогривую кобылу, смиренную Касатку – подарок для Елены. Тут же топтался и боярин Никодим Каменюка, твердятова надёжа, глава его дружины.

– Касатку перековал, – важно заявил Никодим Селиванович. – Скот накормлен и обихожен, люди при деле, товар в сохранности. Когда тронемся к Переславлю?

– Чем скорее – тем лучше! – Твердята слушал речь Каменюки вполуха. Его внимание привлекла площадь на посадском торжище. Высокий шест, украшенный лоскутами разноцветной материи, и женщина под ним. Женщина казалась высокой и тонкой. Она стояла спиной к лесине. Лицо – смуглое, глаза – яркие, блескучие, будто самоцветные камни. Она могла бы называться красавицей, если б не глубокие шрамы, покрывавшие частым орнаментом её щёки и лоб.

– Половецкая княжна? – изумлённо пробормотал Твердята. – Откуда она здесь?

– Господин знаком с обычаями степных жителей? – спросил низенький вертлявый человечек в расшитом яркими узорами полукафтанье. Рукава его одеяния – широкие, отороченные дорогим куньим мехом – казались крылышками, которыми их обладатель то и дело взмахивал. Сам человечек – низкий, юркий – вертелся вокруг Колоса так, словно каждую минуту был готов пуститься в пляс.

– Кто таков? – сурово спросил Каменюка.

– Земятка, – ответило вертлявое существо. – Торговый человек, местный уроженец.

– Работорговлей промышляешь? – хмыкнул Демьян.

– Да какая там торговля! – Земятка скроил плаксивую гримасу. – Который уж день его преподобию бабу в услужение торгую, и никак не сойдемся в цене.

Земятка махнул широким рукавом. На противоположной стороне торжища, в широкой тени навеса для скота, бродил человек в просторной рясе, рыжеволосый, бородатый, нелепый.

– Его преподобие – праведной жизни человек. А имя его… – Земятка понизил голос до шепотка. – …Апполинарий. Не сказать, чтобы совсем дурак, но простоват, никак в толк не возьмёт, что дешевле чем за семь гривен я её не продам. Не могу!

– Апполинарий Миронег? – уточнил Твердята.

– Он! – отозвался Земятка.

– Почто же вы простого смерда священническими почестями одариваете? – возмутился Каменюка. – Разве этот… человек рукоположен?

– Откуда ж мне знать? – смутился Земятка. Торговый человек опустил нос к земле, надвинул шапку пониже, спрятал глаза. – Миронег – родич князя… – пробормотал он.

Твердята рассматривал женщину, а та прикрыла глаза. Видно, в грёзы погрузилась. Твердята не мог отвести взгляда от шали цвета сохлых степных трав и силился угадать, во сколько же кос заплетены её волосы. Вокруг столба, прикованные к его основанию цепями, мотались несколько пленников мужеского пола. Твердяту они не заинтересовали. Навидался купец степняков, наторговался, навоевался. Но женщина! Чем она приманила его?

– Вольно же вам свободных людей в рабов обращать! – рычал Каменюка.

– Зачем надсмехаешься, новгородец? – обиделся Земятка. – Или заколоть их советуешь? Или обратно в степь отпустить? Нет уж! Они и хлебушек ели, и рыбную похлебку – так пусть теперь отработают харчи. А женщина молодая. Ты не смотри на её морду. То не морщины, а рисунки, узоры. Разукрасила себе морду для красоты. Женщина может работать, может скот пасти, может ткать. Не купишь ли, а? Неделю назад за двенадцать гривен её торговал, а теперь за семь уступлю.

– Почему же так упала цена? – оскалился Каменюка. – Нешто товар подпорчен? Нешто дурного нрава баба?

– Где ты видишь бабу, воевода? – насупился Земятка. – Это половецкая княжна!

– Так продай её Миронегу! – посоветовал Каменюка. – То-то я сморю, княжий родич с неё глаз не сводит. Нравится ему половецкая баба. Может и двенадцать, и пятнадцать гривен дать!

– С Миронега и резаны[6] не получишь, – буркнул Земята. – Который год по черниговским корчмам бесплатно пиво пьёт. Нет у него денег. Одно слово – святой человек.

Святой же человек между тем вознамерился подобраться поближе к невольнице. Бочком, осторожно, с опаской начал он перемещаться из-под скотского навеса к ярмарочному столбу. Женщина стояла неподвижно, не размыкала век. Длинные, тонкие руки её безвольно висели вдоль тела. Легкий ветерок играл полами её шали. Миронег подошёл уж совсем близко, уж растопырил на стороны руки. Неужто обнять пленницу вознамерился? Твердята видел плавный жест её рук, словно птица взмахнула крылами. Желтая шаль слетела с плеч половчанки, обнажила голову, словно сама собой тонкая ткань свилась в тугой, похожий на ладно сплетённую веревку, жгут. Твердята, онемев от изумления, наблюдал, как половецкая княжна одним метким ударом валит княжьего родича наземь, как спелёнывает его своею жёлтой шалью, как лупит нещадно невесть откуда взятой нагайкой. Ах, как проворно она двигалась, будто танцевала! Ах, как блистали вплетённые в её косы монеты!

– А косы у неё две, – проговорил Твердята, направляя Колоса в сторону схватки.

– Довольно, Тат! Перестань! – лепетал княжий родич.

Миронег валялся на стоптанной траве, не думая сопротивляться. На бледных устах его покоилась блаженная улыбка. Пленница стояла над ним, сжимая в руке короткую плеть из воловьих жил. Яркая одежда её была густо расшита шелками, грудь и запястья её украшали ряды разноцветных бус и браслетов. У Твердяты зарябило в глазах. Ах, чем же так сладко пахнет от неё? Свежескошенными травами? Первым мёдом? Майским цветением?

– Эй, купец! – стонал Миронег. – Купи половецкую бабу! Христом Богом молю, купи! Ах, если б обладал я, грешный, двунадесятью гривнами! Разве не отдал бы я последнее мироеду Земятке?!

– Двунадесятью? – возопил подоспевший Земятка. – Две седмицы минули, как привёл Дорофей треклятую бабу на Чернигов! Две седмицы минули, как достойнейший воевода мне её втридорога сплавил! Две седмицы баба эта с моею челядью воюет! Сколько казны я на неё извел! Всё-то ей не в пору! И то не так, и это не эдак. Две седмицы ты, Апполинарий, на торжище топчешься. И я сразу тебе сказал и ещё раз повторю: семь гривен ей цена! Какие там двунадесять! Божий ты человек, но так врать, так врать!

– Купи-и-и! – простонал Миронег, закатывая глаза. – Купи бабу, новгородец! У стремени твоего шагать стану до самого Царьграда, портки твои стирать стану, молить за тебя Господа каждый день стану! Купи же бабу! Купи! Хррр…

Твердята спешился, склонился над княжьим родичем. А Миронег уже спал, усердно выдыхая перегарный смрад.

Что ж поделать? Достал Твердята из кошеля семь гривен да и подал их Земятке.

– Ещё одну давай, – вякнул черниговский торгаш. – Видишь, божьего человека баба помяла. Теперь мне штраф десятнику платить. Ещё одну гривну давай!

Твердята не видел замаха. Однако плеть из воловьих жил звонко полоснула Земяткину рожу. Беличья шапка упала наземь, а поперек Земяткина сморщенного лба расцвел алый рубец. Твердята схватил женщину в охапку, что есть силы прижал её руки к бокам. Она оказалась твёрдой и гибкой, как та плеть, которую сжимала её рука. Твердята чуял: не составит ей особого труда вывернуться и из его каменных объятий. Переполосует и его, Твердяту, и вдоль, и поперёк.

– Довольно! – прошептал купец, склоняясь к её уху. – Не надо больше сечь этих дурней. Довольно!

– Ещё одну! – Земятка, пряча глаза, так и стоял с протянутой рукой.

– Расплатись с ним, Никодимушка! – повелел Твердята, усаживая женщину в седло.

Колос степенно шагал по уличкам черниговского посада, торжественно нёс на себе красивую пару, важно кивал златогривой головой встречным молодухам и мужикам. А Твердята рассматривал причудливое переплетение прядей в косах пленницы. Нет, никогда доселе не видел он таких волос. Все оттенки от тёмно-гнедого до блестящего вороного были в них. Кое-где проскакивали и серебряные пряди, будто в косы вплели нитки мелкого речного жемчуга.

– Кто ты? – спросил Демьян у женщины.

Она обернулась, глянула на него фиалковыми строгими очами. Голос её, низкий и гулкий, оказался подобен звону дальнего набата.

– Моё имя – Тат, – проговорила она. – Тат из племени Шара. Ты отдал за меня выкуп, витязь. Теперь я стану тебе служить.

* * *
Они вышли из Чернигова пятничным утром, двинулись навстречу восходящему солнцу, оставив за спиной большую реку, пристань, судна со спущенными парусами.

Твердята мечтал снова увидеть Днепр, услышать, как хлопает парус на ветру, как плещет растревоженная ударами вёсел вода. Страсть, как хотелось разогнать кровь молодецкой работой, видеть проплывающие мимо берега с редкими дымками деревень, смотреть, как нос ладьи разрезает заросли белых и жёлтых кувшинок, тихими ночами слушать, как плещет в заводях крупная рыба. Желалось ещё хоть однажды пройти днепровские плавни, вспомнить вкус тамошних диких вишен, вдохнуть пропахший сосновой хвоей воздух, быть ослеплённым сверканием белого песка на отмелях. А потом, когда ладьи выйдут на морской простор, встать на палубе в полный рост и чувствовать, чувствовать ногами, как могучая волна поднимает ладью, как несёт её плавно вверх и вниз, будто мать укачивает младенца. Грезил он, как войдёт в пролив, как увидит золотые купола и сады Царьграда, как падёт перед ним на дно пролива чугунная цепь, и город городов широко распахнёт перед ним свои ворота.

Но путь по Днепру закрыт, Царьград далёк, а ему не пристало вязнуть в грёзах. Отвагою и трезвым расчётом добро умножается. Твёрдою волей цели достигаются. Нет пути на светлый Днепр, да и быть по сему! На сей раз его удел – вести караван дикими степями.

Долго думал он и рассчитывал, снаряжая караван. Придирчиво выбирал возчиков и стражу. Щедрою рукой оплатил преданность и отвагу караванщиков. Каждый из них – воин, проверенный в кровавых стычках. Честность каждого многократно удостоверена делами, но всё же, всё же… Они пошли в обход обычного пути. Новгородские товарищи-купцы, провожая Твердяту в дальний путь, посмеивались в бороды, качали головами, бесшабашным храбрецом именовали – обида небольшая, терпимая. Но ведь и сам-то думал о себе по-разному. Виданное ли дело! Вложить всё состояние и повезти товар в обход обычных караванных путей. Да не обезумел ли Твердята? Не потерял ли голову из-за любви к царьградской деве? Разве не нашлось бы для него в Великом Новгороде достойной невесты? Потащился с большой казной, с грузом драгоценного меха за тридевять земель! Надеется на всегдашнюю свою удачу, на боевую выучку рассчитывает, на дружбу крепкую с Рюриковичами. Морщились богатые новгородцы, бороды жевали, но многие в дело вложились. Да и как не вложиться? Не Твердята ли трижды в греческие земли по варяжскому пути ходил? Не он ли договаривался с половецкими ханами? Не он ли разумел всякий язык, на котором только изъясняется человеческая тварь? Не Демьян ли Фомич плавал по морям тёплым и холодным, бурным и спокойным, проходил через проливы, прожил зиму в плену на диком острове, на краю ойкумены? И всё-то ему во благо! И отовсюду-то он возвращался в Новгород с прибытком! Кто знает, может, и сумеет он наладить торговлишку с южным краем земель, с неведомым новгородцам русским княжеством Тмутаракань.

Так припоминал Демьян Твердята новгородские дела, рассуждения хитроумных, оборотистых товарищей и радовалось его сердце, и волновалось, предчувствуя новую жизнь. А караван вился змеёй, повторяя русло малохоженой, полузаросшей дороги. Давно уж остался позади город Чернигов на берегу мирной Десны. Путь каравана пересекали другие речки. Переправы вброд или на плотах. И снова путь с холма на холм, вверх или под гору, лугом, полем, лесом, в сушь, под моросью и в ливень.

* * *
Колос, плавно переходя с ровной рыси на галоп, носил его по обочине лесной дороги из конца в начало каравана и обратно. С утра, ещё до света посылал Твердята вперед разведчиков. Снова и снова возвращались они с той же вестью: путь впереди чист. Смерды в близлежащих деревнях пасут скот и косят травы. Жито не заколосилось, время страды не настало. Всё спокойно.

Тат неотступно следовала за ним, умолила отдать ей на время подарок Елены – нежную Касатку. Ах, как понравилась новая всадница кобылке! Как ластилась к Тат Касатка, повиновалась без прекословий. Изящно изгибая стройную шею, Касатка борзо перебирала тонкими ногами. Пыталась приноровиться к поступи Колоса. Твердята чуял внимательный взгляд Тат и тяготился её вниманием, искал повод отослать половчанку в хвост обоза, туда, где в крытых войлоком кибитках ехали жены возчиков-муромчан. Но стоило лишь Твердяте обернуться, Тат опускала взгляд, укутывалась плотнее в свою шаль цвета сохлой травы, склонялась к шее Касатки, заговаривала с кем-нибудь из возчиков своим низким, похожим на отдалённый звон набата, голосом.

Ах, сколько разных полезных в дороге премудростей знала дочь степей! Она врачевала мелкие раны и ссадины так искусно, что уже на третий день пути не знала отбоя от болящих обозников. Тот руку поранил топором, другого вдруг стала беспокоить давняя рана, у третьего конь загрустил, четвёртого по ночам преследуют видения антихриста. Тат смотрела на них равнодушными фиалковыми очами, прикладывала к больным местам сухие, мозолистые ладони, шептала невнятное, почти не размыкая губ. Шрамы делали её лицо похожим на лик древнего изваяния – хозяйки капища, затерянного в дебрях Муромы. Движения её были расчетливы и точны, зрение остро, слух чуток, тело неутомимо. Тат, с утра сев в седло, не сходила с него до сумерек, когда караван останавливался на ночной отдых. Тогда Тат варила зелья и играла на дудке. Кроме нагайки, плетённой из выделанных особым способом воловьих жил, было у половчанки и иное достояние – тонкая длинная дудочка, вырезанная из корня заморского древа. Тат с превеликим мастерством извлекала из куска твёрдой деревяшки чарующие звуки. Десятник черниговского войска Ипатий Горюшок наловчился подпевать дудке. Да слова выбирал тягучие, жалостные – всё о войне да о разлуке, да о жизни постылой в плену на чужой стороне. Заслышав звуки дудки и горюшково пение, кони поводили острыми ушами, раздували ноздри, неловко переставляя стреноженные ноги, перемещались поближе к Тат. Взмыкивали в такт мелодии печальные волы. Даже овцы, прибранные в недальнем селе и приуготовленные на убой, переставали жевать подножный корм свой и уставляли на Тат бессмысленные очи. Да, Тат умела так ловко обращаться со скотиной, что велеречивый Апполинарий Миронег стал величать её «повелительницей стад».

Так уж повелось у них: Тат следовала за Твердятой, Миронег следовал за Тат. Ох, и тяжко приходилось порой любимому родичу черниговского князя! Его ленивый одр никак не хотел поспевать за резвой Касаткой, боялся мерин и ревности свирепого Колоса, кусавшего его за бока и за шею. Опасливый мерин норовил унести престарелого отрока в сторону от Твердяты туда, где на возах с провизией в мешках и корзинах хранились брюква и репа. Стоило лишь Миронегу задремать в седле, глядь – Тат след простыл, а черниговский одр уж протискивает седую морду между прутьями, пытаясь достать из корзины заветное лакомство. Миронег же, совокупно и всуе поминая и небесное воинство, и прихвостней сатаны, гнал его по заросшим муравой обочинам из конца в начало каравана и обратно с одним лишь стремлением: найти Тат и следовать за ней. Миронег взывал:

– О, прекрасная дева! Взнуздай и меня, выгони на пастбище твоих нег! Осчастливь! Готов твой грешный раб Апполинарий восхрапеть под тобою конем ретивым! Стань же, о, дева степей, моею всадницей! Воссядь на меня! Сожми гладкими ляжками своими мои бренные бока! Желаю ощутить каждой костью своею, каждой частицей греховной плоти, наслаждение быть тобою попранным!

– Уэкын шиоф! Уэкын мэзы, Аппо! – резко отвечала Тат, едва заслышав его голос. – Узэзыгъэзэщырэ!

Миронег жалобно пялился на Твердяту, неизменно находившегося неподалеку от Тат.

– Я знаю греческий и латынь, – бормотал едва слышно близкий родич черниговского князя, – на арамейском языке могу читать… Но речь этой женщины недоступна для моего понимания!

– Она посылает тебя в степь и в лес, – усмехался Твердята и, склонившись с седла, добавил так, чтобы посторонний не мог расслышать:

– Дева говорит, дескать, надоел. Отстань!

– Ну и я зык! – огорчался Миронег. – Собачий брех для русского уха куда как благозвучней!

Бывало так, что и Коменюка раздвигал бороду в ехидной усмешке, скалил крупные зубы:

– Слышь-ка, Демьян Фомич? Черниговский святоша словесно изголяется. Речь потоком льется. И вроде хвалы половчанке поет, и вроде бранных слов не употребляет, но есть в его речах похабный смысл!

Черниговский же воевода, Дорофей Брячиславич, неизменно оборонял богослова от новгородской напраслины, возвышал голос так, что всякий мог внимать его мнению.

– Нет похабства ни в словах Миронега, ни в его намерениях! – говаривал боярин Дорофей. – Старец Апполинарий – святой жизни человек. Даже в те времена, когда разум его замутнен зелёным вином, душа и намерения его всё равно чисты!

* * *
Начальствующие над дружинами не поладили друг с другом с самого первого дня – с того момента, когда стремянной холоп черниговского воеводы Дорофея Брячиславича не подал новгородскому боярину Каменюке воду. Это случилось в жаркую пору на половине пути между Черниговом и Переславлем.

– Не хозяин ты мне, – буркнул подлый смерд. – Не начальствующий. У тебя вон челяди не считано. Посылай своих за надобой или сам с коня сходи.

С тем и убежал к недальней речке. Каменюка с коня сошёл, скинул на руки припоздавшим холопьям кольчугу, внимательным хозяйским оком проследил за тем, как коня его обиходили, как караванные телеги установили своим обычным порядком – в круг, и отправился к реке. Следом за ним шествовал с чистым исподним наготове его доверенный холоп Игнашка Виклина да Твердятин слуга, дальний родич покойной жены, Грошута. Оба вели в поводу двух хороших хозяйских коней: огромного гнедого Воя и златогривого буйного Колоса.

Хорошо вечерком, после утомительного дня, проведённого в седле, окунуть усталое тело в прохладные, осенённые зеленью ив воды. Хорошо посидеть на бережку в покое и тишине, посматривая, как снует по-над илистым дном мелкая рыбёшка. Хорошо и человеку, и коню приятно. Стоят Вой и Колос в реке. Гривы в воде полощут, всхрапывают, наслаждаются. Над гладью вод золотые стрекозы туда-сюда проносятся, соловьи трели выводят. Благодать!

Так сидел боярин Никодим на бережку, конями любовался, покой вкушал. Глядь, а из воды оскорбитель его, черниговский холоп мордку высовывает. Доволен, чист телом, беспечен, лыбится, на берег лезет настырная тварь, будто бес из преисподней. Знатного новгородца и не замечает вовсе.

– Ах, ти! – вскинулся воевода.

– Чего? – отозвался холоп. – Чего тебе, дядя? Отвороти рыло. Не хочу, чтобы купеческий конюший на наготу мою пялился. Стыдно мне!

– Это я-то конюший? Вот я сейчас тебя взнуздаю!

С этими словами Никодим подскочил и не убоялся же подол рубахи замочить, изловил черниговского холопа, ухватил за загривок и давай кунать башкой в воду, приговаривая:

– Чуешь? Сладка водичка! Холодна водичка! Пей, тварь божья! Упейся, хам!

Черниговский холоп поначалу сопротивлялся, пускал пузыри да дрыгал ногами, но быстро затих.

– Нешто утопил христианскую душу? – осторожно заметил преданный Игнашка. – Вынь его морду-то из воды. Пусть вдохнет, не то…

И Каменюка вынул голову наглеца из воды.

Дав подданному черниговского воеводы продышаться, Каменюка велел Игнашке принести прут потолще. На истошный вопль холопа сбежалось разомлевшее от жары воинство. Резво бежали, наскоро озлобились. Кто пустыми древками махал, кто оглоблей, а черниговский воевода Дорофей Брячиславич успел из торока боевую булаву выхватить. Драка, шум, вой! Впопыхах бока друг дружке намяли, а кое-кого отменно в воде выполоскали. Колос на славу порезвился: и копытами дерущихся пинал, и рвал зубами с плеч рубахи, и толкался крутыми боками. Особо, по случаю, досталось от коня боярину Дорофею Брячиславичу. Злая скотина загнала главу черниговского воинства в воду по самую шею да и не выпускала до той поры, пока сам Твердята на берег не явился, верного своего друга за узду не ухватил да к порядку не призвал. Долго и с немалыми хлопотами извлекало черниговское воинство своего воеводу из реки. Увяз Дорофей Брячиславич в придонной тине. Да так увяз, что боевую булаву потерял, а сам едва не потоп. Новгородцы черниговским уроженцам воеводу выручать помогали, но и глумиться не забывали. Так и вылез Дорофей Брячиславич на берег безвестной речки, в жару до костей продрогший, в жидкой грязи изгвазданный, багровый от злых насмешек новгородцев.

– Хорошо же черниговское воинство! – рычал Никодим Каменюка. – Один борзый конь едва всех не перетопил с воеводой во главе. Горе-вояки! Черниговские михрютки!

С того дня завелась между новгородцем Никодимом Каменюкой и черниговским воеводой Дорофеем Брячиславичем сильная нелюбовь, долгая, длиной до самой смерти.

* * *
Караван двигался по полям и лесам, по окраинам Черниговской земли к окраинам земли Переславльской. Эх, темны в этих местах дубравы! Никак не одержат хлебопашцы окончательной победы над деревами. Сколько ни жги, сколько ни своди, ан пройдёт три зимы: глядь – и лес снова вырастает. Сначала бёрезки и осинки корешками за жизнь цепляются, а уж из-под их полога лезут ели да сосны. Стоит лишь немного зазеваться хлебопашцу, и вот он лес, снова вырос!

Караван идёт, оставляя назади деревеньки, сельца и придорожные корчмы. Изо дня в день слышит Твердята мелодии Тат, сложным узором вьются они по-над дорогой. Изо дня в день видит Твердята престарелого отрока Миронега, не взявшего с собой в дорогу никаких припасов, а набившего торокá одними лишь свитками. На границе Черниговской и Переславльской земель, в диких, поросших густым лесом местах пошел караван узкой лесной дорожной. И день идёт, и второй, и третий. Колёса телег о толстые корни запинаются, колючие кусты путников за одежды цепляют.

– Эх, не в ту сторону Владимир Мономах подался, – приговаривал Каменюка. – Вот они, глухие урочища, для волколачьего промысла пригодные. Вот, где хорошо прятаться, натворив злых дел!

Твердята смотрел по сторонам. Может статься, и прав Каменюка – старый караванщик! Темна вокруг дубрава. Стволы древесные частоколом, кроны в вышине смыкаются, свет дневной под себя не пропускают. Полумрак в лесу вечный, словно нет иного времени на свете, кроме смутных сумерек. А в сумерках какая жизнь? В густом подлеске, скрытые переплетением ветвей бузины и бересклета бродят странные существа. Неужто правду бают в Чернигове? Неужто волколаки снова завелись в этих местах? Странно в сумерках человеку, неспокойно. Мутится разум, слепнут очи. Чудятся человеку всякие напасти, и призывает он ангелов Господних на подмогу, а те будто и не слышат. Неужто сами сумеречным сном забылись? Уснуло доброе, дало дорогу злому. Шастает зло по дубраве, смотрит из кустов на проезжую дорогу, примечает беспечных или заносчивых в отваге, или тех, которые в подпитии. Выманивает, разлучает с товарищами-попутчиками и жрёт.

Идёт по лесной дороге Твердятин караван. Волы тянут гружёные телеги. По обоим сторонам воинский конвой: лучники, копейщики. Каждый верхом на хорошем коне, каждый в поводу заводного коня ведёт. Сняли с телег броню и оружие, в полную готовность к бою облеклись. Стерегутся! Утреннее солнце не шибко печет, можно и кольчугу на теле стерпеть. Можно и тяжкий шлем на лоб надвинуть. В середине каравана, верхом на пегом мерине, еле тащится Апполинарий Миронег, черниговский уроженец, родич князя, многие языки познавший ученый-богослов.

Скучно Миронегу, глазеет он по сторонам и ничего не зрит, кроме зелёных листов да коричневых ветвей. И ничего не слышит Миронег, кроме птичьего щебета да скрипа колесного, да конского храпа, да бряцанья сбруи. А Миронегу хочется картин живописных и звуков гармонических. Чтобы к заутрене и к вечере – звон колокольный, чтобы яркие девичьи платки и неистовые пляски. Бывало, на Чернигове сядет Миронег под забором. А внутри него уже полтора ковша зелена вина. А внутри него, как в хорошо истопленной бане, так жаром всё и пышет. А перед ним, в сполохах костра яркие подолы так и вертятся. Ленты, расписные кички, блестящие глаза – молодухи, девки! В такие вечера забывал Миронег и молитвы, и обыденную речь, и, тем более, брань. И бродил Миронег по узким уличкам черниговского посада до самой зари, предаваясь мечтам. Слушал милые голоса земляков, слёзно умолявшие его петь потише. Только под утро если не Мирониха, то Феоктиста уж непременно завлекала его к себе. Или, на худой конец, привратный страж, кланяясь в пояс, приглашал скоротать остаток ночи в коморке, под башней.

А ныне жёсткое село под задом. Купец тут – всему голова. И прозвище его Твердята, и сам он твёрдый, и десница его тяжела, будто палица. Как зыркнет ястребиным оком – так Миронегова душа в опорки прячется. Ни зелена вина, ни плясок тебе, ни игрищ, ни колокольного звона. Эвон сколько лишений, и всё ради того, чтобы купола Святой Софии царьгородской узреть. Да где они, те купола! За синем морем. А где стены родимого Чернигова? Бог весть! Кругом дремучий лес. Ни дороги уж не видать, ни колёсного скрипа не слыхать. Только ветер кронами шуршит. В жизни своей Миронегушка так далеко от дома не утекал. Спал либо у доброй бабы под боком, либо в собственной постели. А если и доводилось ночевать под звездами, то всегда тот забор наутро хорошо знакомым оказывался. А сны! Какие сны увидит путник, трясясь на спине непутёвой клячи! Эх, сейчас бы вина ковш! Но страшнее жажды тумаки сурового Твердяты. Утром чуть свет поднимает, сухой краюхой кормит, простой водой поит, в седло суёт. Сам рыбку только ввечеру вкушает, а зелена вина и вовсе ни-ни. Странное дело, как от столь скудной пищи сила в его плечах не иссякает? Как труды столь тяжкие выносит? И ведь весел! И ведь счастлив!

– Эх, с-с-сабака! – прошептал в досаде Миронег.

– Не собака, не лаюсь, – был ответ. – Лис моё имя. Лис Лисович, Пень Пенькович. А ты, паря, нешто от каравана отбился? Что там, в караване: кони, говяды, дружина?

Отверз Миронег глаза и узрел прямо перед собой лик страшный, бородатый, одноглазый, взрыкивающий.

– Кто ты? Человек или волк лесной?

– Лисица я, – отвечала борода, ехидно скалясь. – Слезай с кобылы, обормот. А ну!

Сильные руки выдернули Миронега из стремян. Упал Миронег, больно хребтом о шершавый ствол ударился. И потащило Миронега по земле, повлекло дальше в чащобу. Хотел Миронег на помощь призвать товарищей, но сунули ему в рот смоляную деревяшку. Ох, и горька ж древесная смола! Ох, и жёстки коренья вековых дерев! Ай, остры сучки!

– Молчи, руками не маши, телеух!

Глас это человечий или рык звериный? Ах, как больно сучья в бока вонзаются! А рожи-то у лесных жителей! А зипуны-то из звериных шкур пошиты! Хотел Миронег осенить себя крестным знамением, но и этого совершить не смог. Скрутили его, связали похитители. Примотали руци к бокам, влекут на смерть! Изловчился Миронег, напрягся, вытолкнул деревяшку изо рта языком, харкнул в небо криком истошным:

– Грабёж! Спасите! Режут! Тат!

* * *
Караван идёт через земли обжитые, жизнь идёт от чрева матери к могильному чреву, солнечный диск идёт по небосклону с восхода на закат. Листья падубов шелестят над головами караванщиков, или солнце палит нещадно, когда тащится караван от одной опушки до другой, через широкие поля. Ах, как прекрасны пажити и рощи в начале лета! Свежая зелень дружно колосящейся озими радует глаз. Головные повозки каравана, послушно следуя за литым крупом Никодимова коня, уже втянулись под полог вековой дубравы, в то время как охвостье ещё пылит по полевой стезе. Пыль, воловий мык, колёсный скрип, пропитанные потом рубахи. За караваном следует черниговская дружина. Летний зной заставил латников сложить доспехи на обозные телеги. Размякло воинство, дремлет в седлах. Замыкает шествие воевода Дорофей. Златогривый Колос носит своего всадника из начала каравана в конец, а из конца снова в начало.

– Эй, Каменюка! Всё ли ладно, старинушка? – кричит Твердята в голове каравана.

– Всё ладно! – отвечает новгородский воевода.

– Эй, Дорофей Иоаннович! Всё ли ладно? – ревет Демьян Фомич, возвращаясь к последним телегам обоза.

– Ладно! Отставших нет! – откликается черниговский боярин.

И снова скачет Твердята к голове каравана. Жарко всаднику, жарко коню. Скучен путь по мирным пажитям и давно уж, с самого утра, не видел Твердята Тат. Чем занята? Где-то запропала? Почему отстала, вдруг ли? Ах, вот и она! Вот её шаль цвета сохлых трав мелькает в густой тени дерев. Но зачем дева спешилась? Зачем медленно идёт, зачем крадётся вдоль лесной опушки? Зачем взяла в руки лук? Нешто надеется оленёнка подстрелить? Или узрела в густом подлеске неосторожных птенцов перепёлки?

Внезапно Тат обернулась к нему, глянула пронзительно фиалковыми очами.

– Аппо! – проговорила она, указывая в лесную чащу. – Аппо сгинул в чаще. Его забрали злые люди.

Твердята окинул взглядом вереницу повозок. Заслышав грозные его окрик, затрепетали на дубах листочки:

– Апполинария не вижу. Где Миронег? Эй, паря!

Колос сам знает, куда нести своего всадника. Вот она, головная телега, крытая рогожами. Там в мешках пересыпаны полынным семенем связки отменно выделанных соболиных шкур. Вот смурной возница – уроженец муромы. Вот его пегие кони, тяжёлые на ногу, но выносливые. Здесь, неподалеку с утра трюхал пегий мерин, с родичем Владимира Всеволодовича на спине. С утра трюхал, а ныне – будто волки съели.

– Где Миронег? – сурово спросил Твердята.

– Да тут он! – отозвался Каменюка, оборачиваясь. – Был! Куда же делся? Эй, Грошутка! Не видал ли Апполинария?

– Останавливай караван! Гей, Голик! Чай заснул, мурома! Сто-о-ой! Тат!

Тат шла к ним от леса, держа в вытянутой руке, на отлёте клок рыжеватых, побитых сединой волос.

– Видать, кто-то сдёрнул со старцевой башки волосья, – уныло пробормотал муромчанин Голик.

Тат, ни слова ни говоря, достала из котомки гнутый, кованый обруч. Твердята поначалу принял находку половчанки за обычную гривну – девичье украшение. Однако вместо обычного медного диска с чеканным ликом солнца или птахи, или вскинувшего морду скакуна, на обруч было нанизано изваяние странного пузатого, кривомордого существа – неказистый кусок обожжённой глины, сатанинский амулет. Тат невозмутимо поднесла находки к самому лицу Твердяты.

– Смотри, Деян! Понюхай! Они пахнут кровью и человечьим пометом! – прошипела она. – Аппо пропал. Его унесли демоны леса.

Караванщики из-за спины Твердяты рассматривали странные находки.

– Гляди-ка, дядя! – бормотал Грошутка-новгородец, истово крестясь. – Не дьявольские ли плутни? Смотри!

– Нечего смотреть! – взревел подоспевший Дорофей, воевода черниговский. – Надо вызволять святого человека.

– Я поведу, – сказала Тат. – Идите след в след. Самбырэу, тынчэу, рэхьатэу. Пшы!

– Она просит ступать тихо, не шуметь. С нами пойдут десять человек, – перевёл Твердята. – Остальным – стеречь караван!

– Экий срам! – воевода Дорофей досадливо сплюнул. – Над нами начальствует половецкая баба, рабыня!

– А как же твой земляк, божий человек? – ехидно поинтересовался Твердята. – Нешто оставишь его на съедение нетопырям? Всем молчать! Вшей не гонять, носами не сопеть!

* * *
Демьян осторожно раздвинул ветви густого подлеска. Жёлтая шаль Тат мелькала между стволов. Твердята поспешил следом. Под кронами дубов царила полная тишина – ни птичьего щебета, ни звериной возни. Твердята нагнал Тат, отстегнул от поясного ремня булаву. Половчанка обернулась, глянула на его оружие, шепнула с усмешкой:

– Лучше найди дубину подлиннее… Они там, впереди, прячутся, боятся нас…

Послышался едва различимый шелест, это воевода Дорофей извлёк меч из ножен.

Твердята прикидывал расстояние. Они прошли не менее тысячи саженей, углубляясь в лесную чащу. Подлесок вокруг них стал таким густым, что дружинникам воеводы Дорофея пришлось тупить мечи, иссекая ветви жимолости и орешника. Тат же шла впереди команды, неслышно ступая по бурелому. Колючие ветви были ей не помеха, она струилась, текла, подобно воде, пропуская лес через себя, будто вовсе не имела плоти. Она держала перед собой изготовленный для стрельбы лук. Твердята неотрывно смотрел на её грубые, сухие пальцы. Ах, как умело она наложила стрелу, как тверда была её осанка, как цепок взгляд опытной охотницы!

– Верно Тат хорошая охотница, – проговорил задумчиво Твердята.

– Однажды на привале она умыкнула у меня лук, – подтвердил один из обозных возниц, шедших позади Твердяты. – Ушла в лес и до ночи её нет как нет. Однако к полуночи вернулась с добычей. Другой раз, помнишь ли, хозяин, весь день пропадала? Так вернулась с полным кузовом грибов и кореньев… И как только караван нагнала? Много воли ей дали, и поделом…

Тут половчанка обернулась, глянула на болтливого возчика строго и приложила палец к губам.

Наконец отряд вышел на поляну. Косые лучи солнца освещали избушку, сложенную из поросших мхом брёвен. Дерновая кровля съехала на сторону, в открывшуюся дыру струился легкий дымок. Трава на поляне вокруг избушки оказалась примята, а местами вытоптана до земли. Возле кромки леса чернело округлое пятно. Твердята направился было туда, надеясь осмотреть кострище, но чуть не провалился в яму, до краёв заполненную хорошо обглоданными костями. Кости звякнули под его ногой, подались. Купец отпрянул, прислушался. Всё вокруг казалось пусто и тихо. Дорофей Брячиславич подал знак, и двое черниговских дружинников изготовились к стрельбе, навели острия стрел на подёрнутую мхом, дощатую дверь избушки. Тат приблизилась к яме. Останки, наполнявшие углубление в земле, были чисто обглоданы, выбелены солнцем и дождями.

– Кости-то старые… – пробормотал Твердята. – Только вот не разберу: волчьи, собачьи… Странно! Нешто хозяева хижины не нашли в этих местах лучшей пищи, нежели жилистая волчатина?

– Волчатину нельзя вкушать, не проварив её как следует, – проговорил всё тот же словоохотливый караванщик. – Да и не человечья эта еда. Волк – не дичь, он сам охотник и…

Тат, присев на корточки, принялась перебирать кости. Лук с наложенной на тетиву стрелой она положила рядом на траву. Тат быстро нашла искомое, извлекла из-под груды выбеленных солнцем костей одну, приложила к руке. Твердята следил за ней, а она снова принялась рыться в костях до тех пор, пока не извлекла ещё несколько косточек.

– …а головы они закапывают, – проговорила Тат поднимаясь на ноги.

– Ты утверждаешь, что это человечьи кости? – первым догадался воевода Дорофей.

Тат, не отвечая ни слова, снова наложила стрелу на тетиву и направилась к избушке. Дорофей, дружинники и караванщики последовали за ней.

– Надо разнести дьявольское гнездо на щепы и поджечь, чтобы неповадно стало… – распоряжался черниговский воевода, а дружинники, половчее перехватив секиры, принялись крушить ветхое сооружение.

Тат приоткрыла дверь и проскользнула под низкую притолоку. Твердята не последовал за ней, увлекся, помогая новгородцам стаскивать крышу со стен. Дорофей же Брячиславич отправился вдоль кромки леса высматривать следы в истоптанной траве. Он двигался медленно, ворчал неразборчиво себе под нос, прикидывал. Стрела угодила в его кожаный, обшитый металлическими бляхами нагрудник. Дорофей поначалу остолбенел, а потом, зычно взревев, выдернул стрелу. Ответом на его рёв стала туча стрел, большинство из которых угодила в занимающуюся пламенем кровлю избушки. Над поляной повисло дымное облако. Твердята видел, как за ним, на опушке, мечутся огромные тени. А дружинники уже бежали туда, разматывая веревки в надежде изловить невидимых стрелков. Им навстречу из дыма вылетали стрелы.

– Что за напасть! – зарычал Твердята. – Кому придёт на ум выпускать стрелы, не видя цели? Где же родич князя?! Где Миронег?!

Дверь хижины со стуком отворилась и Тат выволокла на свежий воздух Апполинария Миронега. Божий человек был едва жив. Он стонал, орошая поредевшую, слипшуюся кровавыми колтунами бороду потоками слез и растирая посиневшие запястья. Вооруженные секирами, караванщики Демьяна метались под кронами дерев, по краю поляны, пытаясь разыскать невидимых стрелков. Лучники черниговской дружины выпустили несколько стрел наугад, но остановились, повинуясь приказанию воеводы не тратить попусту стрелы. Тат прислонила обезумевшего от страха Миронега к бревенчатой стене. Половчанка зачем-то, так некстати, достала свою свирель, облизала губы и несколько раз дунула в неё, извлекая странный прерывистый звук, пронзительный, похожий на зов неведомой птицы.

– Уа-а! – отвечая зову дудки, заголосила опушка. – Не рвите бороду! Пощада! Пощада!

Твердята обернулся. На краю поляны завязалась нешуточная схватка. Воевода Дорофей со товарищи сумели отыскать и извлечь из зарослей бузины полуголое, до глаз заросшее бородой существо. Лесной житель был облачен в полуистлевший балахон, короткие штаны, пошитые из волчьих шкур и волчью же шапку. В руках он держал большой лук, за плечами его болтался колчан, изготовленный из дурно выделанной кожи.

– Вот он, волколак-то! – рычал Дорофей Брячиславич. – Напрасно Владимир Всеволодович на север от Чернигова подался! Тут они, волколаки-то!

Пленник вырывался, норовя покусать обидчиков, дрыгал тощими ногами, вертел головой, звонко клацал челюстями. Наверное, и вправду сродни он волкам, не иначе.

– Ую-ю-ю! – выл он. – Ар-р-рац! Ар-р-рац!

Тат продолжала извлекать отрывистые звуки из своей свирели, а Дорофей изловчился да и хряснул пленника по макушке кованою рукоятью кинжала. Тот обмяк, затих, подхваченный под мышки одним из дружинников.

– У-у-у! И дух от него звериный! – фыркнул черниговский воевода. – Словно из норы барсучьей смердит!

Поначалу птица парила, зависала в небе над поляной, бросая вытянутую крестообразную тень на траву. Потом, когда свирелька Тат издала особенно протяжный, жалостливый стон, птица стала медленно снижаться. Это был серо-крапчатый сокол. Большой, красивый, с жёлтым клювом и желтыми же когтистыми лапами. Он расселся на коньке тлеющей крыши. Казалось, и сизый дым ему нипочем, и вопли людей, и проносящиеся время от времени стрелы. Между тем Тат уже спрятала свирель в складках своей одежды, скрутила шаль жгутом и обмотала её вокруг талии. Оглушительно треща крылами, сокол поднялся в воздух и исчез в дымном облаке. Твердята насторожился: что замыслила половчанка? Тат же, подхватив на бегу брошенный кем-то из караванщиков топор и моток пеньковой веревки, поспешала к лесной опушке, к зарослям, где металась черниговская дружина, сволоча на чем свет стоит невидимых стрелков.

Сокол находил стрелков в чащобе и подзывал хозяйку громким клекотом. Твердята узнавал о месте нахождения Тат по бренчанию колокольцев, вплетённых в её косы, и по треску птичьих крыл. Эх, если б половчанка умела по-хорошему орудовать топором, так, как это принято на Новгородчине или в прочих местах, осенённых благодатью Богородичной милости! Тогда уж толку от их беготни стало бы куда как больше! Они извлекали из-под кустов кусачих бедолаг, вонючих, заросших спутанными, усыпанными гнидами волосами. Тат глушила их обухом топора, бросала на землю, ловко стреноживала по рукам и ногам, будто баранов. Потом она следовала дальше – шла на зов сокола в лесную чащу. Твердята поторапливался за ней, прислушиваясь к возне и крикам на опушке, куда его караванщики вместе с дружинниками Дорофея стаскивали пленённых Тат лесных жителей. Некоторые из лесников пытались сопротивляться, щетиниться дрекольем, но Тат перерубала древки всё тем же топором. Движения её были стремительны. А Твердята боролся со странной дремучей сонливостью. Разве он не ловкий всадник, не отважный воин – участник множества толковых и пустых схваток? Или он, поросший густым мхом, подточенный прелью лесной пень? Вот один из лесников замахнулся на Тат литой, усеянной шипами палицей. Как она успела уклониться? Мгновение тому стояла прямо между Твердятой и противником. Оба были совсем близко. Купец брезгливо сплюнул, приметив в кучерявых волосах лесника суетливое копошение мелких хлюстов. Ан сгинул миг – и Тат уж лежит на боку, на земле. Ещё миг – лесник валится ничком, проламывая жилистым туловом куст жимолости. Вой, рык, хлопанье крыл в вышине. Твердята застыл, рассматривая вшивого людоеда, поглядывал то на перепачканную кровью Тат, то на жалобно воющее чудище.

– Убей, – тихо молвила половчанка, поднимаясь на ноги. – Спроси только сначала, где прячут монеты. А потом – убей.

Тат скрылась в густом подлеске, оставив Твердяту наедине с искалеченным лесником. Вскоре к купцу присоединились его караванщики – шустрый, сообразительный Ваньша Огузок да каменнотелый Любослав, следом за ними притащился и присмиревший Миронег. Нестерпимо смешно стало Твердяте смотреть на ощипанную бороду и на изгвазданную в грязи одежду черниговского страстотерпца.

– Зачем ухмыляешься, Демьянка? – всхлипнул Миронег. – Нешто радуешься горю ближнего, а?

– Не радуюсь – дивуюсь!

– О-о-о! – стонал у них под ногами раненый лесник. – Посфади меня, боаин! Не дай поинуть!

Он шипел и корчился от боли, харкая на бороду кровавой слюной, ворочал глазами, изгибался, пытаясь зажать руками раны на ногах.

– Что-то не вижу я на нём честного креста, – заметил Ваньша Огузок. – Или половчанка срезала?

– Почти-ка «Верую», – ласково попросил лесника Твердята.

Тот умолк, беспокойно посматривая на зажатый в руке у Демьяна нож.

– Откуда знать нехристю честную молитву? – заныл Миронег. – Людоеды, кровопийцы, злобные алчные твари… Хотели меня позорной смерти предать, кровь высосать, а мясо хищным воронам скормить…

– Да не скормить, – усмехнулся Любослав-глыба. – А сожрать. Нанизать тебя, святоша, на вертел да и…

Но новгородцу не довелось закончить глумливую речь свою. Из лесной чащи неслышно вернулась Тат, окинула быстрым взглядом и изломанный куст жимолости, и ощипанного Миронега, и новгородцев. На мгновение Твердяте почудилось, будто гримаса досады исказила её иссечённое шрамами лицо, будто налились гневом фиалковые очи. Она раскрыла ладонь, высыпала на окровавленную траву горсть грязных монет.

– Они зарывают богатства в землю, – сказала половчанка. – А путников свежуют, как свежуют скот. Он ответил про монеты? Нет?

И она занесла топор.

– А-а-а! – Миронег завопил так, что из ветвей молодого дуба, вознесшего крону над их головами, вместе с листочками посыпалась мелкая древесная мразь.

Черниговский уроженец, истошно вопя, пал сверху на тело лесного жителя, растопырил ноги и руки, силясь заслонить собою его тело. А тот уж и затих, и, казалось, дышать перестал.

– Почто нехристя защищаешь? – басил Любослав-возчик. – Не он ли тебя сожрать намеревался, а ты…

– Не тронь живого человека! Убить человека из-за денег! – визжал Миронег. – Не тобой ему жизнь дана – не тебе и отнимать. Лучше меня возьми, лучше меня изрежь-иссеки! Не бери на душу греха, не посылай некрещеную душу в пекло!

От опушки леса на крики Миронега бежали дружинники. Вот они окружили Тат, молчат, насупились.

– Приструни свою рабыню, новгородец, – проговорил кто-то. – Пусть баба топор бросит.

– Оставь мысли об убийстве, женщина, – рыдал Миронег. – Обратись ко Христу, обратись к истинной вере, отринь гордую мстительность, распахни объятия смирению!

Миронег лежал на земле, обняв окровавленного лесника, обхватив руками и ногами, прикрыв телом. А сам-то как и жив! Одежда изорвана, на теле багровые рубцы – не батогами ли отоварили по хребту? – босые ноги изранены, из бороды выдернут преогромный клок и на месте его зияет кровоточащая рана, правый глаз закрыт синюшной шишкой, усы перепачканы кровью. Твердята перестал смеяться. Тат передала оружие одному из черниговских дружинников из рук в руки и, обтерев о траву окровавленные ладони, снова закуталась в свою шаль цвета сохлой травы.

– Да не блаженный ли он? – пробормотал Твердята.

– Пьянь и дурачок, – подтвердил Любослав. – Одно слово: божий человек.

Что ж поделать? Скрутили караванщики лесника веревками, Любослав взвалил смердящее его тело себе на плечи и выволок вон из леса. До темна бродила Тат вокруг избушки, посматривая на темнеющую стену леса, словно ждала новых стрел. Но лес оставался тих и недвижим. Она указывала места и караванщики исправно находили в земле кувшины, полные монет. Тут были и гривны, и резаны, и даже византийские номисмы. Близилась ночь. Каменюка прислал на поляну гонца. Тот доложил: дескать, боярин беспокоится, куда запропастились хозяин и черниговский воевода. Настала пора покинуть лесную поляну. Тела убитых лесников кинули в наспех вырытую яму, присыпали бурой лесной землицей. Миронег уселся над могилой. Слёзы потоком лились по его щекам, сочились по изуродованной бороде.

– Похоронили без покаяния, – лепетал он. – Грех, грех…

– О чём плачешь, блаженный? – спросил его кто-то из черниговцев. – Лучше уж могила, чем такая жизнь…

– Я рыдаю, слёзы льются и солоно мне. И саднят от солёной влаги раны на морде моей непотребной. И потому плачу я ещё больше, ещё горше…

Миронег ползал по земле, будто грибы искал, пока не подобрал две ровных дубовых веточки. Он сложил пруточки крестом, скрутил их вервием, примотал кое-как к кожаному ремешку да и надел на шею притихшему леснику. Потом сбегал к лесной бочажине, набрал водицы, умыл смрадную рожу людоеда, посыпал его раны снадобьями.

– Сколь вшив ты, человече, столь и грешен, – бормотал Миронег, поливая голову лесника водицей из плошки. – Нарекаю тебя…

– … кыещеный я, – проскрежетал пленник. – При кыещении наечень Силой. Силой и живу!

– Обратимся ко свету, Силушка! Я рассеку твои путы, я омою твои раны…

Новгородский купец и черниговский воевода рядом, плечом к плечу, стояли на краю поляны рядом с Миронегом. Твердята снова услышал знакомый шелест. Снова Дорофей Брячиславич извлек меч из ножен.

– Вздумает бежать – убью! – прорычал боярин.

Миронег рассёк верёвки, связывавшие лесного дикаря по имени Сила. Ничуть не брезгуя, он промывал его раны, поил и обихаживал, используя снадобья из котомки Тат. Собственною драной рубахой перевязал его изуродованные ноги.

– Оставь его, – сказал воевода. – Нехристя бы вздёрнуть или в ту бочажину с камнем на шее сунуть. Оставь! Он принесёт несчастье!

– С нами крестная сила! – Миронег поднял на боярина изувеченное лицо. – Не нам знать, откуда придёт радость, а откуда – беда! Не там творить суд на убогими. Пусть свершится Божий промысел!

Но вот караванщики собрали отнятое у земли серебро, Любослав скинул кафтан, связал рукава и полы, ссыпал богатство, взвалил на плечи, ломанулся сквозь густой подлесок в сторону дороги. Следом за ним потянулась дружина и караванщики.

Но лесник Сила не подумал убегать. Тащился через дебри к проезжей дороге туда, где скучали караванщики, где ревели застоявшиеся волы.

* * *
Ночевали за лесом, на распутье двух дорог. Первая – хорошо укатанная, наезженная – убегала к горизонту. Там виднелись купы невысоких дерев, там плескался в широком русле батюшка-Днепр. Вторая змеёй уползала в колеблемые ветром травы, пряталась, терялась в бескрайней дали. Эта дорога вела в степи, в сторону от православных твердынь, туда, где кочуют несметные стада половецких орд.

На ночлег Тат, как обычно, устроилась неподалёку от Твердяты. В тот вечер, когда они вышли из страшного леса в бескрайнюю степь и стали лагерем на опушке, она одобрительно кивала головой, наблюдая, как погонщики ставят в полукруг телеги и повозки, как выставляют ночные дозоры. Долго ссорились водители каравана, судили-рядили по-всякому. Дорога через степь трудна, не наезжена. Народ в степи разный болтается. Что там лесная чаша с её вшивыми дикарями! Налетит половецкая конница – не отобьёшься! Каменюка с воеводой Брячиславичем не на шутку сцепились, спорили, мало что не разодрались. Каменюка советовал кочевать на восход, на манер степняков. Дорофей Брячиславич хотел непременно стать под стенами Переславля, ждать князя Владимира там. Советовал Демьяну нанять суда и наперекор всему идти к Понту по Днепру. Наконец совокупно порешили двигаться вдоль Днепра, к Переславлю, а там поступить, как Бог решит.

За полночь усталый Твердята забрался в свою палатку. В просвете между раздвинутыми краями полога он видел Тат. Она сидела у чахлого костерка, бдительно надзирая за небольшим, почерневшим от копоти казаном, медленно помешивала сухим прутиком варево. Движения её были скупы и тщательно выверены, на строгом лице лежала печать покоя. Сучья в костре потрескивали. Где-то совсем рядом, под ближайшей телегой, кряхтел и ворочался лесник Сила. Напротив Тат, по другую сторону костра, постанывал Апполинарий Миронег. Твердята дремал, прислушиваясь к речам княжеского родича.

– Какая ты красивая, красивая, – шептал он. – Любуюсь твоим лицом и станом. Очарован, покорен твоей красой! Что за сноровка, что за отвага и ещё: главное твое достоинство…

Миронег приподнялся на локте, протянул костистую руку, пытаясь ухватить Тат за край одежды, но та ускользала.

– …ты молчалива, о дочь бескрайних степей!

– Мать родила меня в лесу, на берегу той речки, которую христиане называют Сулой, – ответила Тат. – И я знаю много слов христианской речи. И одно из этих слов – твое название, Аппо. Трудное слово. Плохое.

– О, да! – Миронег лег на спину, сложил руки на груди. Гримасу на его лице можно было бы назвать улыбкой, если б раны на лице, всё ещё причинявшие сильное беспокойство, не мешали ему улыбаться.

– Добродетель! – проговорил он, наконец.

– Словоблудие, – эхом отозвалась половчанка. – Ступай себе, неотвязный. Оставь. Засни! Не хочу тебя!

Закончив варить зелье, она окунула в казан кусок чистого полотна. Тат протирала раны и ссадины на голове и теле Миронега, тихо нашёптывая слова. Язык казался Твердяте незнакомым. Он долго прислушивался, стараясь найти знакомые созвучия, но слышал лишь страстные клятвы Миронега.

– Я сокрушу любые стены, я совершу такие подвиги, что сказители ужаснутся моей отваге! И тогда, о дева степей, ты возлюбишь меня и взойдешь на брачное ложе. Сама взойдёшь!

Твердята заснул под его бормотание с улыбкой на устах.

На рассвете купец, как обычно, нашел Тат при входе в его палатку. Половчанка крепко спала на пропахшей конским потом попоне. Колос и Касатка стояли рядом, дремали, низко склонив головы к её ногам. Под телегой сопел, отдуваясь и смердя, лохматый Сила, а Миронега и след простыл.

– Эй, Огузок! Вставай, Любослав-горемыка! Где опять Миронега потеряли?

Твердята ходил от телеги к телеге, нещадно пиная караванщиков. Колос неотступно следовал за ним, тыкал мордой меж лопаток, фырчал гневно, но пока не пинался.

– К пьешвятым угодникам подалшя духовные подвиги совейшать… – сказал кто-то.

Твердята замер. Кто ж это посмел ёрничать, кто вздумал насмехаться? Глядь, а из-под телеги рожа неумытая лезет – борода всклокочена, в волосах вши скачут. Сила – лесник! Хотел уж Демьян Фомич пудовый свой кулак с неумытой харей соединить, да побрезговал, но побагровел.

– На конь! – взревел новгородский купец. – Искать княжеского родича! Эх, навязали мне докуку!

Тут и воеводы явились, при полном вооружении, при конях, будто и не ложились с вечера. И суета собирающегося в путь каравана им не помеха. Снова собачатся. Как и не устанут!

– Эх, снова задал задачу, святотелый блудень, – гудел Каменюка. – Мы с вечера по-над Днепром двигаться порешили, а что, если он в степь подался? Мерин у него никудышный. Если половецкие охотнички его не повяжут, то уж волки непременно сожрут!

– Старец Апполинарий – божий человек! – ярился Дорофей Брячиславич. – Сколь раз спасал его Всевышний от разных напастей! Что ни затеет Миронег – всё ему с рук сходит. Другой бы уж и жизни решился, но только не он. Хранит его Господь!

– По-нашему, он пьяница, брехун и блудодей. А по-вашему – божий человек! – рявкнул Каменюка.

Воевода Дорофей и шипел, и десницу на рукоять меча возлагал, а Каменюка знай своё талдычит:

– Брехун и блудодей…

Первым тронулся с места крытый рогожами воз муромчанина Голика, за ним последовала вереница вьючных коняг. Жены муромских возчиков подвязывали к возкам свои закопчённые котелки, а их смурные мужья в последний раз перед отправкой в дневной переход проверяли упряжь, в то время как первые повозки каравана уже катились по наезженной дороге в сторону Днепра, к Переславлю. А Каменюка всё твердил своё, будто заведенный: «блудодей» да «брехун». А у воеводы Дорофея бранные слова стали колом в глотке, и он лишь ворчал с придыханием, хрипел, как цепной пёс.

– Эх, мочи нет! – рявкнул Твердята. – Оба вы люди зрелых лет, семейственные, серьезные! Оба седыми бородами украшены, а ведёте себя, как дети малые! Или хуже того! – Твердята помолчал. – С самого Чернигова собачитесь! Тебя, Каменюка, я нанял с дружиной мой караван охранять. Так будь послушен – выполняй мои указания. А ты, Дорофей Брячиславич, если семье черниговского князя предан – ищи его родича! Эх, Миронег, Миронег! Где ты, мил друг! Ау!

– Позволь пойти в степь…

Твердята обернулся. Ах, как блистали фиалковые очи Тат в обрамлении жёлтого платка! Демьян привык и к странному, иссеченному шрамами лицу половчанки, и к её немногословию, и к надёжности привык.

– Ты скоро вернешься? – спросил он попросту.

– Я поскачу на Касатке, Деян, – она неотрывно смотрела ему в глаза, поглаживая золотистую кобылку по шее.

– Найди блаженного! – Твердята, приложив руку к груди, склонил голову. – Если живого привезёшь, то даю слово – высеку, а коли мёртвого – похороним!

Твердята кивнул и пустил Колоса шагом, нагоняя переднюю повозку каравана.

– Всех околдовала, – услышал он за спиной ворчание Дорофея Брячиславича. – И блаженного, и торгаша – всех вокруг пальца обвела!

* * *
С севера натягивало грозу. Воздух застыл, птицы умолкли, исчезла и мелкая кусачая сволочь, постоянно донимавшая скотину своим докучливым вниманием. Твердята дал волю Колосу, и конь помчался во весь опор, всё шибче перебирая мощными ногами. Знойный ветер обжигал лицо Твердяты, но издали уже тянуло речной свежестью. Колос чуял её, нёсся в бешеном галопе. Они далеко обогнали караван, неслись, не разбирая дороги по широкой степи, перескакивая через сусличьи горки. Твердята слышал лишь дробный топот да отдалённые громовые раскаты. Демьян Фомич надеялся: совсем скоро они увидит переславльский посад, высокий частокол, сторожевые башни, а над ними – колокольню с крестами на полотнище чистых небес. Словно потакая его надеждам, под ноги Колосу бросилась узкая стёжка, конь замедлил бег, перешёл на борзую рысь.

– Опасаешься потерять тропку, друже?! – захохотал Твердята.

Конь лишь прядал ушами и принюхивался. К дробному топоту добавились иные звуки: плеск воды, деревянный скрип. Так поскрипывают речные суда, когда трутся друг о дружку бортами. Всё так и оказалось: пологий, поросший ивняком бережок, частокол корабельных мачт, пристань, странное безлюдье кругом. Неужто грозовые тучи над северным горизонтом успели распугать переславльцев? Над берегом стёжка уходила влево, бежала вдоль берега к широким, окованным железом воротам. Сторожевые башни смотрелись в гладкую воду. Раскаты грома слышались всё ближе. Твердята спешился в виду посада. Колос потянул его к реке.

– Погоди! – придержал коня купец. – Не пей! Остынь!

Он повёл Колоса в поводу на гребню невысокого вала. Твердята хорошо знал дорогу. Внизу, под скатом вала извивался сонный Трубеж. Он, так же как Твердята, поспешал неторопливо, сочился в зарослях осоки, шептался с прибрежными деревами, шелестел, зазывал за собой раствориться в водах большой реки. Твердята знал: большая река совсем близко. Днепр ждёт его, а встретив, станет заманивать, кликать по имени, уговаривать, припоминать стародавние времена, когда ходил купец от Киева до Понта на крутобоких ладьях. Напомнит о лихой охоте в плавнях, об отважных товарищах. За кем гонялись они? Лисицу ли желали изловить? Ретиво носились за ней, словно то не зверь был, а самая желанная Божья милость. Припомнил и гигантских налимов, выловленных на удачу юным княжичем Володарем. Эх, Володарь Ростиславич! Отважная, забубённая душа! Где-то ныне гонит дичь непутёвый Рюрикович? В каких краях щиплет траву белогривый Жемчуг?

Впереди за частоколом сосновых стволов сверкала спокойная поверхность реки. Твердята услышал спокойный плеск волн, шорох камышей. Сначала он прибавил шагу, а потом и побежал, выпустив из ладони узду. Колос трусил следом, позванивая сбруей, дескать, тут я, хозяин, ещё не отстал. Попомни же меня, обернись! На песчаном бережку Твердята поспешно стянул сапоги, размотал портянки, ступил ногами в прохладную воду, потрогал её рукой. Он водил ладонью по поверхности воды, что-то ласково нашёптывая. Он беседовал с рекой, а та ластилась к нему, подобно истосковавшемуся по хозяйской ласке ручному зверю. Колос тоже вошёл в воду, потянул губами холодноватую влагу, фыркнул, тряхнул головой, надеясь, что звон сбруи привлечёт внимание хозяина. Но Твердята и думать забыл о коне. Купец всматривался вдаль, туда, где по-за гладью днепровских вод возвышался поросшими лесом обрывами правый берег. Левее, в том месте, где в Днепр вливался ленивый Трубеж, поскрипывали, терлись бортами о пристань речные суда.

– Эх, оседлать бы тебя, Днепрушко! – сойти на корабликах до порогов, а там…

Купец снова тяжело вздохнул и обратился к коню:

– Теперь и ты увидел Днепр, Колосушка? Как тебе, по нраву ли река? Станешь ли купаться?

Конь стоял неподвижно, опустив голову. Его золотая грива струилась по поверхности воды, привлекая мелкую рыбёшку.

Твердята присел на бережку. Он долго смотрел, как качаются на пологой волне корабельные мачты. Точно такие корабли швартовались на нешироком Трубеже, прямо под стенами Переславля. Их поднимали вверх по речке, швартовали у небольшой пристани. Крутые борта лодок перегораживали собой русло. Не обуваясь, заткнув сапоги в перемётную суму, новгородец взобрался в седло, и Колос, благодарно покивав своему всаднику, зашагал в сторону городских стен. Эх, неосторожными казались Твердяте переславльцы, беспечными, сонными! Согнали суда в кучу под городские стены. Что станет, если один из кораблей загорится по неосторожности ли, по злому ли умыслу врагов? Даже стражи не выставили, эх! Сам-то Переславль ладно выстроен на высоком холме при слиянии двух речек. Над крепостными стенами возвышаются шпили колоколен. Частокол снаружи обведен глубоким рвом. Склоны холма между рвом и речкой усыпаны соломенными крышами посада. Проезжая мимо, Твердята узрел и городскую суету, и многолюдство, и видимую надёжность – даже переславльский посад был обведен невысоким частоколом. Вход за стену охранялся стражей. И всё же, всё же… Не хотелось Твердяте ночевать за городскими стенами. Чем-то напоминал ему Переславль соломенное пугало, чучело огородное, вороватыми птицами засиженное, ненадежное.

– Не станем заходить в городок, Колосушка, – проговорил Твердята. – Станем табором под стенами.

Колос снова покивал головой, дескать, согласен с тобой хозяин. Воля куда как надёжней!

Наконец Твердяте вздумалось поближе посмотреть на ладьи. Он снова спешился, прошёл босиком по сухой, колкой травке. Днепровский берег казался совершенно безлюдным. Даже ветер не играл ветвями высоких сосен, даже птица не вспархивала, не пискнул суслик. Твердята ступил на дощатую пристань. Внизу, под досками настила плескалась вода. Вокруг было пусто и тихо. Корабельщики то ли спали, то ли все ушли в Переславль, не оставив дозорных. Облака на севере вздымались утёсами. Между ними пробегали оранжевые сполохи зарниц. На пристань явился дедок: полосатые порты, просторная не перепоясанная рубаха, шапка из плотного войлока, огромные босые ступни. Кряхтя и отдуваясь, он елозил по доскам настила на коленях, пока наконец не достал из-под пристани сетчатый садок, полный рыбы. Дедок уж собрался покинуть пристань, когда Твердята заступил ему дорогу.

– И не спросишь кто таков, старче?

– Зачем? – дедок зыркнул на него недобро из-под шапки. – Ясно, что не степняк. Тут полно всякого люда таскается. И торговые, и прочие разные. А нам-то что? Таскайся, коли охота приспела. Мы только степняков боимся. Жгут, собаки. Жгут да грабят.

– А ежели лазутчик?

– Ты-то? – хмыкнул дедок. – Ты – торгаш. Вон конь твой хороший, сапоги, пояс, ножны – всё добротное. Морда, опять же… Да и слышали мы о караване-то, что от Чернигова к нам идёт. Ты не из них ли?

Тут первые капли упали на вострый дедов нос, и старинушка заторопился на берег и далее по тропинке, к городским воротам.

* * *
Караван притащился к городским воротам под проливным дождём. Каменюка истово крестясь при каждом ударе грома, сам грохотал грознее бури:

– Эй, Устишка! Накрывай добро! Скидавай кольчугу, Васька! Всё! Отвоевались! Да ты суй железо под телеги, бестолковый упырь! Волов выпрягай! Да накрой их чем ни есть! Ах ты, бес ленивый! Эй, береги хозяйское добро!

Ливень взбаламутил воду в реке. Корабельные мачты сделались похожи на убогих сирот, вымокших и продрогших.

– Оставь всё как есть! – Твердята надсаживал горло, силясь перекричать грохот ненастья и вопли возниц. – Обустроимся как получится! Разбивай лагерь под стеной! В городишке нам всё одно не поместиться.

– Не стоит и под крепостной стеной огороды городить! – буркнул Дорофей. – Разбиваем шатры, Демьян Фомич!

– Где Тат? Не вернулась ли? – спросил Твердята, но черниговский воевода, казалось, не расслышал его вопроса.

Огузок и Голик уже вбили колья, уже раскинули широкий полог Твердятиной палатки. Хорош заморский шёлк! Плотный, скользкий. Струи косого дождя хлестали по нему, тщетно пытаясь пробить плотную ткань. Уже Грошута притащил откуда-то сухие дровишки, уже приготовился развести костер, а Твердята, прикрыв плечи кошмой, всё смотрел и смотрел в иссечённую струями даль: не мелькнёт ли быстрая тень, не выпорхнет ли из-за пелены дождя резвая Касатка. Стена ливня уходила в сторону, к большой реке, степь оставалась пуста. Твердята улёгся, стараясь унять тревожную дрожь. Полночи он слушал, как шумит вода в набухшей речке. Где-то совсем недалеко галдела капель, словно не разгар лета сейчас, а начало весны. Прислужник – не нарочно ли? – оставил полог палатки неприкрытым и Твердята неотступно смотрел в подсвеченный огнями ближних костров просвет. Но Тат так и не появилась. Наконец все звуки утихли – Твердята заснул.

* * *
Враги тихо вырезали дозорных: ни один не проснулся, ни один не подал сигнала тревоги. Суда запылали глубокой ночью. Горели нехотя, испуская в небо густой, чёрный дым. А соломенные кровли посада занялись бойко. Оранжевое пламя быстро пожирало их. Во влажном воздухе треск и вой пламени были хорошо слышны за изгородью посада. Твердята проснулся, прислушался к знакомым звукам и подумал, будто это караванщики разожгли слишком высокие костры, пытаясь просушить вымокшую под ливнем одёжу. Купец снова заснул, не обращая внимания ни на голос набатного колокола, ни на едкий дым, заползавший под полог палатки.

Тревогу поднял Колос. Уж его-то враг резать не захотел, а зря. Конь дал ворогу перерезать путы на ногах, позволил с факелом в руках воссесть себе на спину и только тогда уж понес. Конь крушил копытами палатки караванщиков, смертельно напуганный всадник на его спине истошно вопил, выбросив факел, вцепившись в гриву неукротимого коня. Колос принёс добычу к палатке своего хозяина и там сбросил наземь. Оброненный степняком факел на удачу подпалил палатку Каменюки, а уж тот возопил так, что и на стенах, и за частоколом проснулись стражники. На сторожевых башнях загорелись огни. Корабельщики кинулись тушить свои суда.

Караванщики споро разгрузили повозки и телеги, поставили их в круг. Коней и волов согнали в кучу, привязали к кольям вбитым в центре круга. Откуда-то взялись тугие половецкие луки, колчаны, полные стрел. Но куда же подевались нападавшие?

– Вижу, вижу! Обучен ты воинским наукам Дорофей Брячиславич! – голос новгородца Каменюки звучал гулко из-под забрала.

Дорофей Брячиславич и новгородский воевода Никодим Каменюка стали спина к спине, готовые обороняться. Дорофей потерял меч, копьецо унесла в своем боку смертельно раненная степная лошадка. Воевода, как зачарованный, следил за её заполошным бегом, видел, как, потеряв последние силы, она пала на опушке недальнего леса.

– А где Демьян Фомич? – вопил кто-то. – Пропал хозяин-то! Не свели в полон-то?!

* * *
Твердята прислушался. Земля гудела, попираемая сотнями копыт. Где-то неподалёку мчался табун лошадей. Табун? Конный отряд? Набег! В полумраке шатра Твердята рассмотрел высокую тень, прислушался и не расслышал ни скрипа кольчужных колец, ни бряцания металла. Купец потянулся к кинжалу.

– Оставь, это я… – проговорила Тат.

Дурманящий запах полыни, тимьян-травы, лесного мха овеял его, когда она поднесла к его губам чашку.

– Выпей, Деян, – повелела она.

– Что это?

– Пей!

Твердята сделал один судорожный глоток. Тотчас же под пологом шатра заметались серые тени, словно ночь сделалась светлее, словно уже наступил рассвет. Твердята ясно разглядел Тат: неподвижное лицо, чёрные провалы бездонных зрачков, туго заплетённые косы, прямые, прикрытые шалью плечи. На золочёном наборном поясе дареный им кинжал в узорных ножнах.

– Пей, это поможет тебе спастись, когда меня не будет рядом! – она притиснула край чашки к его губам. Тёплое, сладковатое питье омочило язык и гортань.

– Конница ещё далеко. Вокруг крепости разведчики. Подпалят и убегут. Конница на подходе. Три раза двенадцать и так три раза…

– Около сотни… – прикинул Твердята.

Тат отрицательно помотала головой.

– И ещё три раза…

– Три сотни? – сонное оцепенение никак не хотело покидать Твердяту.

– Надевай кольчугу… – голос её был подобен шелесту степной травы.

Скрипнули кольчужные кольца. Твердята позволил себя одеть и перепоясать мечом.

– Меч тебе не понадобится, – говорила она, вручая ему колчан и лук. – Колос под седлом. Созывай дружину, скачи к лесу. Пей!

Она снова поднесла к его губам чашку и заставила допить снадобье.

– Я не побегу! – рычал Твердята. – Не оставлю добро… Не брошу своих…

– Не оставишь… не бросишь… – эхом отозвалась она. – Стань слепым, но всеслышащим. Умножь отвагу хитростью!

Гул копыт нарастал вместе с утробным воем. Казалось – сотни ног поднимают к небесам не прах земной, но многоголосый стон.

– Гаууу! Гаууу! Гаууу! – вопили духи степи. Им вторил пронзительный свист, и Твердята услышал частый, глухой стукот – это выпущенные лучниками стрелы вонзились в дощатые борта его повозок.

Когда Твердята выскочил из шатра, на площадке между возами уже кипел бой. Купец видел боярина Дорофея и воеводу Каменюку, сражавшихся спиной к спине с дюжиной конных степняков. Отсветы догорающих костров играли на лезвиях клинков. Оба бойца успели надеть доспехи и были пока целы. Твердята натянул тетиву. Каждая из выпущенных им стрел находила свою цель. На вытоптанную траву, под ноги сражающимся, валились степняки и их кони. Он не слышал криков, не слышал конского ржания и лязга металла. Все звуки потонули в тихом шёпоте Тат:

– Беги к лесу, Деян! К лесу! К лесу!

Твердята опомнился, лишь обнаружив, что колчан его пуст. Тогда он обнажил клинок. Где же Колос? Ведь Тат говорила, что конь осёдлан! Твердята свистнул, и на зов его явились трое степняков с короткими пиками. Первому противнику Твердята нанёс смертельный удар в шею, второму рассёк плечо повыше кованого наруча, и тот с воплем выронил пику, третьего убил подоспевший Колос. Твердята взлетел в седло, конь взял с места в карьер и бросил прямо на пылающий войлок крытой кибитки.

– Любая тварь боится огня, но только не ты, мой Колос! – хохотал Твердята, когда конь нёс его по тёмной степи вкруг лагеря.

Они сминали копытами и секли мечом всё, что попадалось им на пути. Бой кипел и внутри круга повозок и вне его, между лесом и степью. Черниговские дружинники встретили противника во всеоружии. Видимо, дозорные успели поднять тревогу. Ворота Переславля оказались затворены, из-за частокола летели тучи стрел, и Твердята не разрешал коню приближаться ко рву. Днепровская гладь пылала – горели ладьи и лодчонки рыбаков. Демьян видел в воде головы плывущих людей, слышал голоса защитников города и степняков. Налететь одним духом, урвать наудачу и унестись в степь – вот и вся премудрость степного войска.

Неподалеку от лагеря, возле леска Твердята, спешившись, раздел мертвого степняка, по виду – знатного воина. Забрал шапку, саблю, натянул поверх кольчуги пропахший козлятиной кафтан, замотал лицо шёлковым платком.

– Скачи к лагерю, Колосок! Лети!

Конь принял с места в галоп.

Степняки затеяли свою обычную игру. Они вихрем носились вокруг лагеря, засыпая обороняющихся тучами стрел. Из-за повозок им отвечали громкой площадной бранью и камнями. Игнашка сноровисто метал орудовал пращей. Молодец, парень! Редко промахивался даже по несущемуся галопом всаднику. Поле брани освещали пылающие крыши переславльского посада. Там, за частоколом, метались быстрые тени, оттуда прилетали стрелы и камни.

– Богатыри! – завопил Твердята. – Добыча уходит! Пахари вывозят добро из города за мной! По другую сторону открыли ворота!

Как он вспомнил слова? Как пришла ему на ум в минуту смертельной опасности речь племени Шара? Откуда ведал он, что именно сородичи Тат пытаются этой ночью штурмовать его караван и городишко Переславль?

Колос несся упругим галопом, часто меняя направление, но Игнашка снова не промахнулся. Камень пущенный из пращи, едва не вышиб Твердяту из седла, больно ударив между лопаток.

– Сломал мне хребет, боярский холоп, – прохрипел купец, падая на шею коню.

А Колос уже нёсся к недальнему лесу. Следом скакала орда степных всадников.

– Гаууу! Гаууу! Гаууу! – завывали они.

Стена леса стремительно приближалась, и Колос снова изменил направление бега. Пару саженей не добежав до опушки внезапно свернул вбок, в редколесье. Хитрая скотинка надеялась спрятать своего всадника в густом подлеске молодого, не успевшего заматереть леса.

Колос метался между молодыми дубами, путал следы, припомнив давно усвоенную повадку утекать от волчьих клыков. Но степные-то всадники куда как умнее!

Поначалу Твердята решил для себя так: напоролся на сук, вылетев из седла. А раз так, надо попытаться встать! Но широкий наконечник копья помешал ему, чувствительно вдавив в грудь каленые кольца кольчуги. Твердята провёл рукавицей по глазам. В утренних сумерках поблескивали высокие шлемы всадников и кованые обода их щитов, слышался скрип кольчужных колец, остро пахло конским навозом.

– Кто такой? – вопрос был задан на языке степняков.

– Купец, – прохрипел Твердята. – Веду караван из Новгорода в Тмутаракань. Хотел было пройти через днепровские плавни, но…

– Какие ещё языки знаешь? – спросила темнота на языке русичей.

– Греческий, иудейский, все наречия степи понимаю и немчинов речь. – Твердята приподнялся, отвел от груди наконечник копья. – Давно стоите в засаде? Кто такие?

Кто-то сошёл с седла, по сухой траве прошелестели быстрые шаги, его подхватили под руки, приподняли. Голова внезапно закружилась. Твердята прислушался к своему телу – не ранен ли? Вроде больно спине в том месте, где игнашкин камень его догнал. И хорошо, что больно! Вроде бы рубаха присохла – значит, кровушка текла, а он и не почуял. Он слышал голоса, странный, тихий разговор:

– Посмотри-ка, он ранен…

– Да в ноге стрела! И как ловко попала, выше сапога…

– А голова?

– Голова почти цела. Только шапку потерял и лоб зашиб…

– Смотри-тка! И тут кровища!

– То не его. То он кого-то запорол!

– Эй, Василий! А это что за зверь кусачий-бодучий?

– То его конь. Ишь, шкура-то, словно Ярилин лик, блещет…

– Так и конь-то ранен… Гляди-тка, по бочине чиркнуло стрелой! Разве снять с него кольчугу?

– Святые угодники вновь явили нам свою милость! – проблеял знакомый голосишко. Внятно запахло свежим перегаром. Твердята сомкнул и разомкнул веки. Двигать головой опасался, но этого и не потребовалось. Ощипанная бороденка Миронега сама собой возникла над ним. Соловело таращились светлые глаза.

– Ах, нашел я тебя, Демьян Фомич! А и не чаял, только молился о воздаянии новой услады! И вот он, ты! И почти целый! Ах…

Бедовая головушка Миронега исчезла, и знакомый, где-то слышанный совсем недавно голос сказал твёрдо, повелительно:

– Да не Твердята ли это? Нешто Демьян?

– Он! – прохрипел Твердята.

– Он! – повторил где-то неподалёку голосишко Миронега. – Вот, привёл я тебя, князюшка, прямо в тёплое местечко, в объятия доброго дружка!

– А не ты ли по-на суку сидел, рыдая? Не у тебя ли волки мерина подъели? – поинтересовался ехидный шёпоток.

– Оставь в покое святого человека, Ипатий! – возразил шёпотку рыкающий бас. – Если б старинушка Апполинарий нам в лесу не встретился, если б полночи мы со древа его не снимали, то сами б под половецкие стрелы так из лесу и выскочили бы!

Боль захлестнула Твердяту внезапно, словно сразу воспалились все раны, словно неведомый губитель нарочно посыпал их солью. Твердята застонал.

– Что с тобой? – князь Владимир Всеволодович приблизил к нему встревоженное лицо. – Нешто раньше не чувствовал, что ранен?

– Это всё зелье… Это Тат… – пробормотал Твердята, проваливаясь в забытье.

* * *
Демьян очнулся в потёмках. Он долго лежал без движения, прислушиваясь к своему телу и к оглушительной тишине. Наконец он смог извлечь из дальней дали странный заунывный звук, будто дудочка Тат играла где-то неподалеку.

– Тат! – тихо позвал Твердята.

– Сбежала твоя рабыня, купец, – ответил из темноты знакомый голос. – А я – твой верный пес – остался при тебе.

– Каменюка?

– А то кто ж!

Огонёк лучинки разорвал темноту, и Твердята увидел широкое, наискось рассечённое шрамом лицо воеводы. Полученная смолоду рана сделала лик Каменюки на удивление красивым. Шли года, белела потихоньку Каменюкина борода, редели волоса на его макушке, старела, покрываясь складками, левая половина его лица, в то время как правая, по странному промыслу судьбы оставалась юной.

– Узнаю тебя! – Твердята попытался улыбнуться старому товарищу.

– А я тебя – не то чтобы…

– Так тихо…

– Тихо! Только что сплавил дуба черниговского – Дорофея свет Брячиславича! И за что только князь такого кормит?

– От степняков отбились…

– Как же, отбились! Ни одного корабля не уцелело! Ни тебе захудалой лодчонки! Всё пошло на дно в виде чёрных головешек или дымом в небеса улетело!

– Значит…

– …значит, пре нашей конец! Сам Господь нас ведёт через степь! Да и то дело! Орду знатно пощипали. Полон велик! Здешний посадник подрядил рыжебородых пристань починять.

– Тат…

– Бабы страшной нет среди них, – левый, пожилой глаз Каменюки уставился на Твердяту с жалостливым сочувствием, в то время как правый, молодой, блистал задорным злорадством.

– Выздоравливай, Демьян Фомич! А мы пока для дороги дальней снарядимся. Тут у рыжебородых неподалёку становище. Мы им – пленников, они нам – дорожные припасы. Гляди, и сторгуемся, и бабу твою беглую отыщем, если нужда ещё в ней имеется…

Вечером в палатку купца явился Владимир Всеволодович. Твердяте князь показался веселей обычного:

– Ловко ты на нас степняков навел, – улыбнулся князь Владимир. – Мои охотнички не один десяток их в лесу переловили. Остальные, не солоно хлебавши, в степь утекли.

– Эх! – вздохнул Твердята. – Жалко кобылу. Хорошую цену за неё дал! Да и не в деньгах дело! Видать, накаркал Мирон Емельянович! Напророчил, старый тысяцкий!

– Оставь! – князь Владимир улыбнулся. – Не кляни новгородского старинушку. Тем паче, что кобыла твоя цела. Мы нашли её в лесу… Эй, Игнатий!

Шустрый отрок подал князю жёлтый лоскут тонкой шерстяной материи.

– Я нашёл кобылку в лесу, стреноженной и привязанной к смородиновому кусту, – сказал князь Владимир. – Ноги кобылки оказались перепутанными этим вот лоскутом.

Твердята взял у него из рук лоскут, приложил к лицу. Ах, как сладко пах он лошадью, травами, дождём! Князь Владимир смотрел на купца, не скрывая усмешки.

– До невесты путь долгонек, а степь – вот она! – он взмахнул рукой. – Твоя Тат исчезла, но имущество сберегла!

– Пусть так. Всё хлеб, – тихо проговорил Твердята. – А ведь обещала стать вечной рабой…

* * *
Они простились на кромке леса и степи. Караван, поскрипывая осями, уходил к горизонту.

– Не держи на меня зла, – проговорил князь Владимир.

– Ты спас меня, – улыбнулся Твердята. – Какие могут быть обиды? Да и Миронег…

– И о Миронеге, – черниговский князь снял шелом, перекрестился, вздохнул. – Слабость. Пагубная ревность. И терпеть его не могу, и убить не в силах божью тварь бессмысленную! Хотя надо бы… А так он сам пропал, да и бог с ним. Но ты уж доставь его в Царьград. Пусть там обретается.

Под копытами их коней шумел-клонился степной ковыль. Ветер давно уж разогнал грозовые тучи, просушил травы. А потом снова шёл дождь, и снова влагу сушили ветры. Зажили раны на теле Твердяты.

– Миронег, конечно, заноза, но не так уж вреден, раз Господь до сей поры его не прибрал! – Твердята обнажил голову, склонился в последнем приветствии. Он уж повернул Колоса мордой к югу, когда князь Владимир снова заговорил:

– Чует моё сердце, встретишь ты Володаря Ростиславича…

– Ежели встречу – невелика беда, – засмеялся Твердята.

– Невелика? – Владимир Всеволодович устало прикрыл глаза. Каурый конь под ним стоял неподвижно, подобно изваянию.

– Ежели встретишь Володьку-греховодника, – продолжил князь, – то передай ему: пусть идёт в Киев, пусть сложит у Золотых ворот оружие своё и доспех. Пусть бьет челом отцу моему, князю всея Руси Всеволоду Ярославичу. Пусть повинится, и будет прощён. Так и передай.

– Передам! – захохотал Твердята, пуская Колоса вскачь. – Дело осталось за малым: в степи не разминуться!

* * *
Что за странные дела? Что за чудные наваждения? Зачем и в пути, и на недолгом ночном отдыхе всё думал он о Тат? Зачем, открывая глаза после недолгого, беспокойного сна, каждое утро он надеялся увидеть её шаль цвета сохлой травы? Зачем возил с собой в тороке кусок мягкой, искусно вытканной материи, которым она в последние минуты перед бегством спутала ноги Касатке?

Вьется среди полей стёжка-колея, дурно накатанная, поросшая травой дорога. Бежит она всё время полем, опасаясь проникать в перелески, избегая полумрака дубрав, желая всегда оставаться под открытым небом. Носятся по степи несметные табуны, поднимаются к небесам дымки кочевий. Смуглые, синеглазые пастухи верхом на невысоких, мохноногих коньках гоняют стада с пастбища на пастбище, продают путникам по сходной цене молоко и сыр, и баранье мясо. В этих местах не сеют жито, не возделывают огороды, не созывают церковные колокола честной народ к молитве по воскресным дням. Зато в реках много рыбы, стада степняков многочисленны и тучны. Степняки пекут пресные, плоские, похожие на лунный диск лепешки, ткут разноцветные ковры и не любят подолгу засиживаться на одном месте. Когда над линией горизонта, между пологих увалов возникал тёмный силуэт верхом на печальном верблюде, Твердята каждый раз присматривался в тайной надежде узнать в одиноком путнике Тат.

– Не сомневайся, Демьян Фомич! – бормотал надоеда Миронег. – Она вернётся, чтобы оросить нас потоками своих благодеяний.

Всё дальше в степь от переславльских рубежей уходит караван. Караванщики и добрая дружина ночуют под открытым небом. Ставят телеги и повозки в круг. Жжёт костры, не спит ночная стража. Смотрят новгородцы в южные небеса, силятся прочесть незнакомый рисунок созвездий. Тёмная степь ночью тиха, пугающе бескрайна. Бродят вокруг Твердятина лагеря осторожные волки, блещут очами, поют звездам свои печальные песни, вступают друг с другом в схватки. Твердята допоздна не спит, считает и прикидывает. Ещё пять дней пути – и караван достигнет реки Миус, того места, куда к концу лета откочёвывает становище степного воителя, хана Кочки.

* * *
Твердята часто припоминал тот день. Много раз снился ему впоследствии высокий курган. На плоской вершине кучка грубо вытесанных изваяний – обычное дело для этих мест. Беспокойный Миронег, как обычно, погнал своего мерина на вершину холма. Ледащая скотинка с неохотой взбиралась в гору по тропинке. Твердята наблюдал за любимейшим родичем черниговского князя, остановив Колоса у подножия холма. Караван медленно втягивался в извилистое русло узкой долины. Дорога петляла между пологими холмами вдоль берега небольшой, безымянной речки. В прибрежных зарослях копошилась какая-то дичь, и Твердята уже наложил на тетиву стрелу, надеясь добыть по случаю зазевавшуюся куропатку. Мерин Апполинария, дарованный ему взамен утраченного под Переславлем, влёк своего любознательного всадника вверх по склону холма. Изваяния, подсвеченные низко висящим солнечным диском походили на растопыренные пальцы исполинской десницы. Их было ровно пять. Или шесть? Твердята перестал посматривать на прибрежные кусты, опустил лук и уставился на изваяния. Купец снова и снова пересчитывал их до тех пор, пока не углядел быструю тень, мелькнувшую между камней. На вершине холма, между изваяний прятался человек. Невысокого роста, юркий и тщедушный незнакомец кутался в плащ. Голову его прикрывали полы башлыка, лицо невозможно было рассмотреть. Твердята пустил Колоса следом за Миронегом. Конь вскоре обогнал мерина и его всадника, вихрем взлетел на вершину холма. Твердята, обнажив меч, соскочил с седла. Изваяния обступили его со всех сторон. Двое мужчин и три женщины. Странные лики чужих людей смотрели на него с разным выражением. Одна из женщин, самая высокая из всех, с длинными косами, обрамлявшими строгое, отрешённое лицо, поразительно походила на Тат. Прямые солнечные лучи падали на лик изваяния, оживляя его. Твердята дрогнул, заслышав слова Миронега:

– Вот и я непрестанно думаю о ней и молюсь. Не сомневайся, купец, она вернётся к нам…

Апполинарий неловко сверзился с седла, с ленивым изумлением взирая на Твердятин обнажённый меч, и снова заговорил:

– Я видел лазутчика. Сдается мне, они не станут нападать…

– Что ты мелешь, Миронег?! – Твердята ходил между статуй, внимательно рассматривая землю у себя под ногами. Но примятая трава не показывала ничьих следов. Ровными жёлтыми прядями она устилала вершину холма. Твердята посмотрел вокруг. Холмы, долины, редкие рощи – всё казалось безмятежно пустынным, нигде не видно было следа человека, не было слышно ни звука. Мычание волов, крики возниц, бряцание сбруи – обычные звуки караванного движения не достигали вершины холма. Твердята слышал лишь завывание ветра да тихое бормотание Миронега. Прибежал верный Грошутка, да не с пустыми руками – принёс пронзённую стрелой тушку суслика, протянул Твердяте.

– На что мне? – изумился Твердята. – Зачем напрасно убивать бессмысленную тварь? Слава богу, мы не голодаем, чтобы есть такое…

– Посмотри на стрелу, дядюшка! – Грошута потянул за древко и вынул наконечник из мертвого тельца.

Твердята взял в руку стрелу. Серовато-белое оперение, древко выстругано из твёрдого дуба, кованый наконечник с выбитым на нём клеймом-трезубцем.

– Ишь ты! – усмехнулся Твердята. – Почто же киевляне по сусликам стреляют? Нешто так оголодали…

– Далековато в степь зашли, дядя, – Грошутка в тревоге смотрел на Твердяту. – За каким делом и почему скрытно следуют за нами?

– Эй, Миронег! – Твердята обернулся к родичу черниговского князя. Тот привалился спиной к нагретому солнцем боку изваяния. Миронег беззвучно шлёпал губами: то ли молитву творил, то ли пел осанну своей несравненной Тат.

– Поднимайся, курощуп! – Грошутка подскочил к Миронегу, ткнул его носком юфтевого сапога в бок. – Или не слышишь дядин приказ?

– Лаешься, сопливый говнюк… – вяло отвечал Миронег. – Лаешься в священном месте!

– Священное место? – Грошутка гневно вытаращил глаза. – Ах ты, нехристь! Идольское капище священным местом называть!.. Дяденька!..

– Странные это места! Опьяненный соблазном сладострастия, поднялся я на сию гору, готовый предаться языческому культу, дабы воссоединиться с любезной сердцу степной воительницей, коя… – бормотал бессвязно Миронег.

– Оставь его, сынок! Скачи до Каменюки. Передай, дескать, идут за нами люди неизвестные с намерениями неясными. Пусть держит ухо востро.

Грошутка взметнулся в седло, кубарем скатился с холма. Колос последовал за ним степенной рысью.

Миронег замыкал сошествие, ведя ледащего мерина в поводу. Борода его шевелилась, румяный рот исторгал странные речи:

– Они нападут… Скоро нападут. Ах, Тат!

Твердята уж и попривык к чудачествам черниговского уроженца, но на этот раз грудь его теснило беспокойство, и он скоро перестал слушать чудные речи. Кто преследует их? Кто в степях близ реки Миус бьет сусликов стрелами, изготовленными мастером на берегу Днепра, на Подоле, в виду киевских стен?

* * *
Той же ночью они подошли совсем близко. Далеко за полночь Твердята всё ещё не ложился. Сопровождаемый Грошутой и полудюжиной вооружённых дружинников, в кольчуге и во всеоружии, купец ходил дозором вокруг лагеря. С заходом солнца караванщики погасили костры. Каменюка роптал, называя это напрасной мерой. А ночь стояла тёплая, ясная, безлунная. Звёзды изливали свой холодный свет на степь, пели цикады, время от времени тревожно вскрикивала безвестная степная птица, да тянули свои заунывные песни волки, да шуршала мурава под копытами коней. Внезапно Твердята заметил движущуюся тень. Что-то блеснуло во мраке.

– Нешто волчара решился подойти так близко? Глянь-ка, Игнашка! Ты доглядчивый… – проворчал кто-то из дружинников.

– Нет, то человек! – отозвался Игнашка. – Смотри-тка! Всадники!

Грошута пустил коня рысью, пытаясь нагнать метущуюся тень. Твердята последовал за ним. Грошута метнул аркан, но промахнулся. Тяжёлая пеньковая петля ударила о металл и соскользнула на землю.

Тьма огласилась отборнейшей площадной бранью.

– Русичи? – рявкнул Твердята. – Если так, то зачем прячетесь?

– А вы кто такие? – спрашивали по-русски, говорили чисто, без запинки.

– Демьян Твердята, знатный новгородец. Веду караван в стойбище хана Кочки.

– Новгородец?! Слава вольным вечевикам! Вам ли преклоняться перед княжьей властью, тем паче перед степняком?! Чем же хан заслужил такую честь у Новгорода? – спросила темнота ехидно.

Но Игнашка уже засветил факел, поднял его над головой. Колеблющееся пламя осветило высоких коней, всадников в широких плащах, островерхие шлемы.

– Вы русичи? – прорычал Твердята. – За каким делом так далеко забрались в степь?

Ответом ему стал гул копыт. Незнакомцы, без лишних разговоров унеслись в ночь.

Следующим утром, выводя караван на дорожную колею, Твердята оставил назади дозорных, а Игнашку посадил на Касатку, настрого наказав следовать сколь возможно скрытно вдоль караванного пути, высматривать и прислушиваться, но самому на глаза не попадаться.

И караванщики, и стража – все надели кольчуги, закрыли броней груди и бока коней. Убрали с телег в торока всё самое ценное. День провели в тревожном молчании, бдительно оглядывая обочины караванного пути. В сумерках их нагнали засадники – молодые ребятишки, новобранцы из дружины Каменюки. Неслись за караваном заполошным галопом, устали, страху натерпелись. Один из троих оказался ранен, двое других так же едва живы от усталости.

– Они идут следом… – проговорил старший из засадников, падая из седла на руки Каменюке. – Небольшой отряд след в след за нами по дороге… Остальные рассыпались по степи… Русские и другие, белоголовые на низких конях в мохнатых шапках… Лица разрисованы, как у хозяйской рабыни, у той, что сбежала… Их много, хозяин! Нешто задумали напасть?

Твердята пристально посмотрел в глаза разведчику. Боится ли? Непохоже!

– Если б хотели напасть – уже б напали, – рассеянно ответил купец. – Эй, Каменюка! До ханского становища остался один переход. Пошли-ка гонцов вперёд. Да снабди, как положено, подарками. Пусть передадут: купец Демьян Твердята на подходе! Да выстави на ночь двойные дозоры!

Но до заветного становища им не дали дойти. Наверное, и дары, предназначенные хану Кочке, отобрали. Наверное, отняли жизни. Наверное, и кости отрока Грошутки белеют где-то в зарослях ковыля, на берегу безымянной степной речки, ведь не вернулся он к каравану ни в тот день, ни в последующие.

Они окружили лагерь, не дожидаясь, когда караванщики поставят кругом повозки и телеги. Ушастый мерин с Миронегом в седле жался к боку Твердятиного коня. Каменюка придирчиво осматривал ряды незнакомых всадников, словно к хомутам на базаре приценивался.

Твердята оценил количество всадников: несколько сотен, большею частью степняки на низкорослых, мохноногих коньках, но есть и воины в лёгком доспехе дружинников русских городов.

– Кто-то из княжеских сыновей со степняками столковался, чтобы грабить! – прорычал Каменюка. – Нешто те самые изгои, о которых черниговский князь предупреждал?

За их спинами караванщики суетились, сгоняя тягло в центр круга из телег и повозок. Степняки непрерывной цепью окружили их, но пока не двигались, не сжимали кольцо.

– Почему они не нападают? – спросил Миронег. – Казалось бы, чего уж проще…

– Ждут, – ответил Каменюка. – Им нужно тягло, нужны кони. Они станут щадить коней. Вот и ждут, пока ребята спрячут их за повозками, а тогда… Почём им знать, что кроме скота у нас ещё и богатый товар…

– Тат говорила мне, предупреждала, – Твердята досадливо скривился. – Ещё перед тем как ей пропасть, говорила, дескать, степняки идут следом! За нами следили ещё на землях Переславля! Нет, не думал я, что решатся напасть…

– Эх, надо ж было её в цепи заковать! – прорычал Каменюка. – Хорошо, хоть кобылку не увела! Да на что теперь эта кобылка! Эх, дожить бы до ночи!

Новгородский воевода оказался прав. Едва лишь караванщики, спрятали тягло, едва лишь сдвинули повозки в правильный круг, степняки начали движение.

Новгородцы встретили их тучей стрел и камней. Эх, не было с ними новгородских отроков Грошутки да Игнашки! Никто лучше них не умел обращаться с пращой! Чего, казалось бы, легче: вложи круглый камушек в верёвочную петлю, раскрути над бедовой башкой, метни в ворога да не промахнись. Чтобы попасть метко, нужна особая, немалым трудом приобретаемая сноровка. Грошутка был большой мастер по этой части, да нет его, пропал, сгинул.

Караванщики приняли бой в пешем строю. Стали спинами к телегам, выставив перед собой частокол пик. Изготовились выдержать натиск конницы. Твердята видел, как их стойкость опрокинула первую, шальную атаку, видел идущих в атаку русичей, их высоких крепких коней. Они-то и сделали возможными и победу, и грабёж, последовавший за ней. Один из коней, исполинского роста, невероятной прыти жеребец, несший на спине достойного себя всадника, ухитрился миновать частокол пик. То ли караванщик дал слабину, отпустил древко, пал под ноги коню, то ли конь взмыл с разбега так высоко, что перескочил острия пик, не поранив брюха. Видно, Божий промысел был таков: оказаться свирепому бойцу в тележном круге, отбиться любой ценой. Ох, как завертелся его конь! Сразу видно, не в одной схватке принимал участие! Стрелы, копья, лезвия мечей и сабель отскакивали от его брони. А всадник на его спине крушил всё и вся огромной палицей. Твердята кинулся на врага, подставил под палицу тяжкий щит, и тот рассыпался в щепы после второго удара. Кованый обруч со звоном упал под ноги коням. Колос оскалился, завопил на противника, вскинул тяжёлые копыта, но вороной враг не отступил, кинулся в схватку, словно в воду, ударил копытами в бок. Колос покачнулся, и Твердяте с немалым трудом стоило усидеть в седле. Кони становились на дыбы, били друг друга копытами по нагрудникам. Колос ухитрился укусить врага за шею, нашёл же незащищённое место! Тот вскинулся, закричал, как ужаленный, затряс головой. Тут-то Твердята и ударил его всадника мечом поперек высокого шелома. Искорежённый доспех покатился наземь, обнажив голову витязя. Гневно сверкнули на Твердяту глубокие чёрные очи. Лицо всадника показалось купцу очевидно русским и смутно знакомым. Черноокий всадник ударил пятками коня, унёсся проч. А Колос завертелся в гуще разгоревшейся схватки. Степные всадники снова и снова накатываясь на цепь новгородцев, разорвали их строй. Схватка превратилась в резню. Запылал войлок, прикрывавший товар на телегах. Падали замертво новгородские дружинники. Твердятин меч оказался унесён степным конём – лезвие застряло меж кольчужных пластин раненного Демьяном Фомичом всадника, но новгородец ухитрился поднять с земли обронённую кем-то булаву. Не успел он нанести и дюжины ударов по головам и плечам, охваченных кровавым азартом врагов, как случилась настоящая беда. Кто-то вёрткий да цепкий, будто репей окаянный или шершень с огромным жалом, вскочил на круп коня, умастился у Твердяты за спиной. И как ухитрился-то поранить Колоска ножиком или шильцем? Бог знает! И рана-то пустяковая, но конь обезумел, взвился, запрыгал, как чумовой, скинул с себя безвестного вредителя, затоптал, забил копытами. Твердята, конечно, снова смог в седле удержаться, но булаву потерял. Между тем схватка стала утихать. Новгородцы несли ужасные потери, и степняки не столько уж с ними бились, сколько тушили горевшие телеги, желая завладеть добром. Твердята, едва совладав с конем, принялся оглядываться в поисках товарищей и оружия. Он выдернул из земли потерянную кем-то из караванщиков пику. Неподалёку, на окровавленной траве, он приметил иссечённое ударами тело лесника Силы. Борода его и усы слиплись от кровушки, руки сжимали поверженного врага в последнем, почти любовном, объятии. Лицо и уши степняка были искусаны, изорваны в клочья, на горле, между краем кольчуги и плюгавой бородёнкой, зияла огромная рваная рана. Твердята потянул на себя пику. Древко её оказалось скользким от крови.

– Беги, Демьян Фомич! – услышал он сдавленный хрип. – Добра уж не спасти, но коли жив останешься – ещё наживешь… Беги!

Твердята увидел Каменюку. Тот лежал на боку под одной из телег. Его мёртвый конь был утыкан стрелами и, подобно девичьей игольнице, испустил дух неподалёку. Старый воевода всё ещё сжимал в руке меч, но подняться уже не мог. Из правой его ноги, из раны над сапогом толчками выливалась кровь.

– Я мёртв, Демьян Фомич, – тихо проговорил Каменюка. – А ты спасайся… Спасайся!

Внезапно лицо Каменюки страшно побледнело. Он, будто зачарованный, смотрел куда-то в сторону, мимо Твердяты. Купец обернулся, пытаясь проследить его взгляд. Здоровенный детина мчался прямо на него, раскручивая над головой длинную веревку с огромным кованным крюком на конце.

– Спасайся! – из последних сил крикнул Каменюка.

Твердята ударил коня пятками.

– Вынеси, дружок! – тихо сказал он.

Повинуясь воле всадника, Колос петлял по полю, вынося своего всадника из-под стрел. А те метались над их головами, шмыгали справа и слева, утыкались в землю, чиркали по Твердятиным доспехам до тех пор, пока одна из них не вонзилась ему бок, пробив кольчугу. И вроде рана оказалась неглубока и Твердята ухитрился сразу же выдернуть докучливую занозу, но как-то сразу ослабел, совсем темно ему сделалось под небом, да и боль донимала. Сильно донимала! А Колос, казалось, несся по кругу, вдоль замкнутой вереницы врагов, в которой ему становилось всё теснее. Твердята молился. Должны же наконец опустеть их колчаны! Или ослабеют от усталости, сделаются менее зоркими глаза. Внезапно Твердята снова увидел могучего витязя на огромном коне, и снова тот нёсся прямо на него. И в руке его снова была огромная палица, и мятый шлем венчал голову. Вот он пронёсся мимо, едва не задев его стремя своим, но у Твердяты хватило сноровки уклониться от страшного удара, упав навзничь на круп коня. Стеснённый страшной болью в боку, утративший ловкость, он едва не свалился под ноги коню, а тот, почуяв слабость всадника, замедлил бег, заржал тревожно. Твердяте удалось распрямиться в седле. Рана мешала занести меч, отдаваясь болью в правой руке, и он переложил оружие в левую. Глядь, а витязь снова скачет на него, занося для удара оружие. Перед тем, как принять страшный удар, Твердята узрел серебристый размах крыл, услышал треск и клекот. Словно прозвучал из поднебесной выси печальный зов:

– Тат! Тат! Тат!

* * *
Долго длилась ночь. Твердята силился поднять руку, осенить себя крестным знамением, желая просто удостовериться, что ещё жив, и не мог сотворить этого. Он не мог двинуть и ногой, не мог повернуть голову. Каждое движение его век, не поминая уж о конечностях, сопровождалось страшной болью. Он хотел стонать, но и стон причинял ужасные мучения. Его мучила жажда, и он умолял утолить её. Тогда кто-то приносил ему питье и поил его, приговаривая на чистом русском языке:

– Пить тебе позволительно, Демьян Фомич, потому как брюхо у тебя не распорото. А вот башкой вертеть не стоит, потому как она оглоушена. Ишь рожа-то… Ну да ладно… Ах, голова – она, как известно, всему голова, но сердце важнее, а уж душа-то… ну а брюхо…

Незнакомец пускался в длинные рассуждения о различных частях человеческого тела, особое внимание уделяя душе и той части тела, кою он неизменно именовал «брюхом и всем, что в нём, и всё, что ниже». Твердята полюбил звучание этого голоса. Оно было так же сладостно, как звучание хора на клиросе в новгородской Святой Софии. Слушая голос, он забывал себя, погружаясь в вязкое небытие. Кто он есть? Сильный муж, умудрённый опытный боец, тороватый торговый гость, он любил женщину странную, неземную, золотоволосую, со странными серыми очами, молодую, набожную. …Да-да! Когда-то, наверное, и она была молода, но ныне… Сколько же времени минуло с того мига, когда он стал куском стенающей плоти? И вроде жив ещё, но жизнь опостылела ему. И нет ничего в его жизни – ничего, кроме певучего, ласкающего голоса да неотвязной боли. Бесконечно долго он пытался заговорить, произнести хоть единое слово человеческой речи, которую до сих пор помнил, но язык плохо повиновался ему. Он силился произнести имя любимой женщины или помянуть давно умершую мать, но не мог совершить и этого. Шло время, и он стал испытывать жгучий голод. Тогда, преодолев страшную боль, он разомкнул губы.

– Еда… пища… – прошептал он.

– Из пищи Бог послал одну лишь репу, но её тебе не разжевать, потому как больше нет у тебя зубов, – ответил ему голос. – Но если брюхо требует – я постараюсь помочь.

Вскоре незнакомый знакомец принялся кормить его странной кисловатой кашицей. Едва живому Твердяте еды потребовалось немного, и вскоре он, насытившись, снова впал в дурнотное полузабытьё. Во всё время неспокойного, наполненного болью сна, он слышал голос своего доброго товарища. Голос складно произносил все слова, знакомые, затверженные смолоду на память. Слушая их, Твердята испытывал странное облегчение.

– Кто ты? – силился спросить Твердята и, наверное, спросил, потому что незнакомый знакомец ответил ему.

– Я-то? – голос усмехнулся. – Я хорошо знаком тебе, купец Демьян Твердята. Я многогрешный черниговский уроженец – Миронег, крещеный Апполинарием.

– Почему же ты не можешь добыть еды? – собрав последние силы, спросил Твердята.

– Потому как переломаны обе мои ноги, – толково ответил Миронег. – Сбросил меня наземь проклятущий мерин. Трусливый одр испугался криков одичалых степняков и поскакал так прытко, что я выпал из седла. Да потом ещё потоптали меня вражеские кони. Хорошо хоть надоумил Господь прикинуться мёртвым. Не то потащили бы в полон как есть, с переломанными ногами, или хуже того: закололи бы, побрезговав моей увечностью.

Ещё долго говорил Миронег, бормотал молитвы, пел псалмы. Мало что не весь часослов знал назубок родич черниговского князя. Время от времени Миронег, истошно стеная, уползал куда-то. Бывало, он отсутствовал подолгу. Тогда Твердята испытывал страх, великий, всеобъемлющий, такой, что заглушает любую боль. Да и боль с течением времени немного притупилась и из Божьей кары превратилась в досадную, вечно ноющую докуку. Твердята снова, в который уже раз, попытался открыть глаза. На этот раз его попытка не оказалась тщетной – он увидел синее, испещрённое белыми барашками облаков небо, полузакрытое густой сенью невысокого деревца. Где-то неподалёку текла вода. Чутким слухом Твердята внимал её плеску. Он пытался повернуть голову, страстно желая узреть своего товарища, Миронега. Попытка оказалась тщетной. Стоило лишь немного шевельнуться, как острая, раскалённая докрасна спица вонзилась ему в макушку. Боль пронзила его насквозь, достигнув пяток, и не думала униматься. Пытка! Неужто его пытают? Твердята застонал, но ему достало мужества не сомкнуть веки. Тут же синий свод небес закрыло страшное, покрытое успевшими пожелтеть кровоподтёками лицо. Ощипанная, побуревшая и слипшаяся борода, осунувшееся, искажённое гримасой боли лицо. Левое ухо Миронега повисло до самого плеча гнилым капустным листом.

– Капуста!

– Подыхать скоро начнём, старинушка, – борода раздвинулась, явив взору Твердяты кровоточащие десны.

– Ты почитай, милостивец…

– Я почитаю, а пока… – он внезапно умолк, а Твердята лежал себе тихо, перемогая боль и надеясь, что товарищ его безотлагательно примется за часослов. Внезапно свет дневной померк. Но теперь Твердята знал, что это не слепота. Просто Миронег прикрыл ему лицо. Но зачем?

– Давай-ка возблагодарим друг друга, купец, – проговорил Миронег, и Твердята как-то понял, что тот морщится от боли, что и Миронегу ныне солоно. – Давай покаемся и попросим прощения. Молчишь, купец? Эй, не молчи!

И Миронег потряс Твердяту за плечо. Тот застонал тяжко, шевельнулся, отозвался.

– Да за что благодарить-то? Перед кем каяться?

– Друг друга благодарить! Друг перед другом каяться! – горячо зашептал Миронег. – Посмотри: голая степь кругом, ни жилья, ни кустика. Всё мертво, и мнится мне, будто и я сам уж мертв. Но лишь склоню голову к земле, тотчас слышу странный гул. Только начну забываться сном, а гул вот он: тут как тут. Я тогда я разумею: не мертва степь! Есть ещё надежда. А как ночь настанет, смотрю на звездное небо, потому что звёзды – светильники Господни, вот они, со мной.

– Скажи мне, что со мной? Почему я почти ослеп? Почему руки не могу поднять? – прохрипел Твердята.

– Всё в руках Божьих, – отозвался Миронег. – У меня переломаны ноги. Да так, что не подняться, ни ползти, уподобившись ужу, я не могу, а у тебя…

– Ну?!

– Лицо… Он задел тебя палицей, но не сильно. Немного лишь закровянилось, а так… Ничего, всё в руках Божьих…

– Что ж не говоришь больше? Страшен я?

– А я прикрыл тряпицей, да и не вижу. Да и не страшно мне потому!

– Я умираю, Миронег, – прохрипел Твердята, из последних сил стараюсь удержать сознание. – Читай отходную, если способен. Ох, и надоел же ты мне! А когда последний раз пропал возле Переславля, я уж Господа возблагодарил. Думал, сгинул ты сам собой и не придется более утруждаться, тебя из беды выручая… Ты прости меня, прости…

– Ишь, разговорился! Лежи тихо и слушай…

Миронег помолчал, раздумывая. Потом склонился к уху Твердяты и зашептал едва слышно:

– И ты прости меня, Демьян Фомич! Непотребный я раб, ни для какого дела не потребный. Горький я пьяница и волокита. Только лишь и умею, что манускрипты разбирать. В любой язык сей час проникну и прочту, и речь пойму, и переведу с любого языка на любой. А если уж попадётся мне в руки Евангелие…

* * *
Так бубнил Миронег, стараясь шептать как можно тише. И хоть горло его иссохло без воды и чрево слиплось от голода, зато боль в искалеченных ногах поутихла. Не следствие ли это усердных молитв? Тогда он решил прочитать отходную по Демьяну Твердяте. Старался не упустить не единого стиха. Уже плохо полагаясь на угасающую память, он по два раза повторял каждый стих, всякий раз крепко задумываясь, прежде чем перейти к следующему. Потом Миронег накрыл лицо новгородца полой окровавленного кафтана, почитая купца мёртвым, да и сам приготовился встретить христианскую кончину. Миронег лёг на спину, глянул в вечереющее небо и снова услышал дальний гул, словно кто-то усердно колотил в земную твердь тысячью молотов.

А потом пришли волки. Миронег сквозь дурман полузабытья узрел их горящие очи и не сумел испугаться, не совершил ни единой попытки защитить ускользающую жизнь. Звери ходили кругами, и Миронег обострившимся чутьем слышал их звериный запах, слышал, как стучат по сохлой земле их когти.

– Хватай за горло, степная тварь, – смиренно попросил он. – Смилостивься, хватай так, чтобы сразу дух вон. О Господи, помилуй мя! Нет уж сил терпеть адские муки! Если уж суждено быть степным зверем сожранным, так лиши сначала света разума, а потом уж пусть угрызает зверь плоть мою!

– Тат! Тат! Олег! – услышал он человеческую речь, и голос оказался подобен гулу дальнего набата. – Щи дэж никуэ!

– На каком наречии ты разговариваешь со мной, Господи? – изумился Миронег. – Крещён-то я был именем святого великомученика Апполинария. Так почто величаешь мя варяжским именем Олег?

– Господь твой не слышит тебя, – был ответ. – Зато я за много фарсахов[7] слышу твоё нытьё, Аппо!

– Тат! Тат! Тат! – звали голоса.

Земля сотрясалась под ударами молотов, которые, казалось, были теперь совсем рядом, и Миронегу почудилось, будто пустая степь возжелала стряхнуть его со своей груди. В воздух взвились клубы праха, пыль попала Миронегу в нос, он чихнул, ахнул от боли. Попытался убраться подалее, улезть в заросли бобыльника. Он снова испытывал позорнейший, цепенящий страх.

– О, Боже! Спаси и сохрани непутёвого раба Твоего, жалкого труса Апполинария!

* * *
Его кулём положили поперёк седла. Вот это по-настоящему нестерпимо! Едва лишь конь тронулся с места, едва лишь он совершил первые шаги, невыносимая боль выбросила Твердяту в небытие, в чёрную пустоту, где он блуждал, одержимый мучительной жаждой отыскать потерянного себя. Он шарил руками в бескрайней черноте, но руки плохо повиновались ему. Он пытался кричать, но горло его не могло исторгнуть ни единого звука. Наконец, когда он почти уж отчаялся снова обрести тварный мир, небытие кончилось. Безвременье разбил узкий солнечный луч, нечаянно упавший на его лицо. Узкий лучик света сначала прыгнул ему на лоб, потом больно ущипнул за правое веко, заставив плотнее прикрыть глаза. Потом на подбородок и на грудь, а потом и вовсе исчез, оставив вместо себя темноту. Так Твердята заново обрёл тело, которое нестерпимо болело при каждом движении. Так Твердята заново обрел вселенную: кошма из грубой шерсти – под ним, купол шатра с дыркой посредине – над ним. Вот и вся вселенная. Мирозданье населяли маленький лучик и очень большой человек. Оба насельника являлись к нему ежедневно, принося заботу и сострадание.

Большой человек, тихонько напевая, ворочал Твердяту, причиняя ему невыносимую боль. Твердята плакал и ругался. Тогда большой человек принимался петь громче, и звонкий, чистый голос его заглушал стоны раненого. Твердята говорил ему, что поднимется сам, и он пробовал приподняться, но нестерпимая боль снова и снова останавливала его, вынуждая смиренно опускаться на кошму. Большой человек менял примочки у него на лице, перевязывал раны на теле. Прикосновения его были подобны трепетанию крыл мотылька, но и они причиняли ощутимую боль. Твердята терпел всё, сцепив зубы. А потом большой человек уходил, а Твердята, пользуясь его отсутствием, внимательно изучал свою обитель.

Он хворал в небольшом шатре – пирамиде из плотного войлока, натянутого на каркас из длинных жердин. В центре сооружения располагался очаг. Большой человек каждый вечер разводил в нём огонь. В ногах Твердятиного ложа стоял большой глиняный жбан, служивший отхожим местом для хворого. В шатре всегда было так пусто, темно и тихо, словно он стоял посреди безлюдной пустыни. А порой Твердяте грезилось, будто шатер стоит на плоту, который медленно плывет по волнам, вдали от берега, в открытом море. Но почему тогда он не слышит плеска воды? Почему не чует солоноватого аромата морских ветров? Твердята распахивал глаза, смотрел, стараясь не ворочать больной головой. Далеко в вышине там, где смыкались жерди, составлявшие скелет шатра, где зияло отверстие для выхода дыма, там серело небо. Твердята мог не поворачивая головы, а значит, не испытывая боли, невозбранно смотреть туда, в любое время дня и ночи. Там дышало небо, там постоянно всё менялось. Иногда через отверстие сеял дождичек. В строго определённое время и ненадолго, в шатер впрыгивал одинокий солнечный луч. И он радовал Твердяту. В остальное же время под пологом шатра царил благодатный полумрак. Ах, как хорошо! Належался Твердята под палящим солнцем. Довольно!

Они понимали друг друга, не прибегая к словам человеческой речи. Целитель – так именовал Твердята большого человека в своих мыслях и молитвах – смотрел в его лицо, кивал, и взгляд его, в зависимости от обстоятельств, становился то весёлым, то озабоченным, но никогда его лицо не искажал испуг, целитель не умел хмуриться. Он был велик, он был огромен – много выше и шире, чем сам Твердята. Но двигался легко и обладал завидной ловкостью. Время от времени большой человек брил Твердяте усы и бороду обоюдоострым ножом, причиняя невыносимые страдания. Вскоре новгородец научился отсчитывать дни. От одной пытки обоюдоострым ножом до другой проходило никак не менее седмицы.

Большой человек оказался чрезвычайно любознателен и смекалист. Он пытался расспросить Твердяту и заговаривал с ним на разных, не известных тому наречиях. Твердята отрицательно качал головой. Не понимаю, дескать, и прикрывал глаза. Большой человек уходил и возвращался. Он снова и снова заговаривал со своим подопечным, и однажды Твердята понял его вопрос.

– Ты лесной человек? – коверкая слова, спросил целитель.

– Что? – изумился Твердята.

– Ты жил в лесах? В большом шатре, сложенном из бревен. Ты жёг лес и пахал землю, а когда она переставала давать пищу, бросал то место. Ты разбирал свой шатер из бревен и уносил его с собой в другой лес. И снова жег, и снова пахал…

– Нет…

– Тогда, ты каменный человек? Каменные люди живут в тесноте, прячась за высоким частоколом или хуже того – за каменными стенами…

– Да…

– Меня зовут Буга. Я – воин, я – знахарь, я – внук правителя этих мест.

– Княжич? Ханский отпрыск? – Твердята приподнялся было, но боль, как обычно, не пустила его. Твердята скривился. Буга улыбнулся.

– Хан Кочка – мой дед, владеет многими стадами, многими женщинами. У него семь раз по семь и ещё раз семь сыновей и дочерей. У него семь раз по семь и ещё раз семь раз по семь, и ещё раз четыре внука. У него несчитано стад, у него немеряно земли. Но он хочет ещё больше. Хан Кочка – мой дед – великий человек!

И Буга снова улыбнулся. Твердята, не скрывая изумления, смотрел на целителя. Порой лицо его казалось новгородцу чрезвычайно молодым, почти юношеским. Но когда Твердята прикрывал глаза, силясь без стона перетерпеть боль врачевания, тогда целитель виделся ему взрослым, умудрённым многими испытаниями человеком, таким, как сам Твердята. Наконец новгородец решился спросить:

– Сколько тебе лет, Буга?

– Миновало двенадцать и ещё три весны с той поры, как мать родила меня, – гордо отвечал Буга. – У меня есть четыре сестры и брат. И все мы – потомки великого хана Кочки! Моя мать говорит – скоро ты встанешь. Скоро пойдешь. Скоро мир увидит тебя обновлённым.

* * *
Сколько времени прошло, прежде чем телесная боль, отступив, дала Твердяте возможность вспомянуть о важном, вспомнить о Миронеге? Это случилось уже после того, как он смог покинуть шатер и увидеть мир вне войлочных стен. Там ширилась степь, там дымили костры кочевья, там бродили овцы, и носились по ковылям кони. Орда готовилась к откочёвке на зимние пастбища. Мир вокруг шатра ожил, возопил блеянием, ржанием, лаем, колёсным скрипом и щёлканьем бичей.

Буга уложил Твердяту на большую, запряжённую печальными волами повозку, сам взобрался на большую рыжую верблюдицу. На передке телеги уселась высокая, хрупкая девушка. Её темные волосы были заплетены в пять кос. Твердята снова и снова пересчитывал их до тех пор, пока юная возница не обернулась. Твердята дрогнул, увидев её иссечённый шрамами лоб и щеки.

– Тат… – тихо прошептал он.

Улыбка девочки оказалась внезапной, открытой и мимолётной, как тот солнечный луч, что иногда скрашивал его одиночество в шатре.

– Где мой товарищ? Где Миронег? – тихонько прошептал Твердята.

Девушка снова улыбнулась и ничего не ответила.

* * *
Вечерами большой Буга покидал своё место между горбов верблюдицы, чтобы напоить Твердяту целебным отваром. Потом они укладывались спать под открытым небом, на остывающей земле, прижимаясь к теплым бокам верблюдицы. Вокруг них, всюду, сколько мог видеть взгляд, мерцали костры кочевий, слышалось блеяние овечьих стад. Время от времени земля начинала дрожать под ударами копыт. Порой всадники проносились совсем близко от их кострища. Тогда Твердята крепче прижимался к надёжному боку верблюдицы. Он всё ещё чувствовал себя хрупким и беззащитным.

* * *
По мере того как телесные муки оставляли Твердяту, он всё чаще стал вспоминать об утраченной жизни, о златогривом Колосе, о белых стенах Новгорода и садах Царьграда, где всё ещё ждала его Елена. Порой, давая волю малодушию, он принимался плакать. Слёзы обильно струились по его щекам. Он утирал их подолом рубахи, сшитой из тонкого шерстяного полотна густого охряного цвета. Он трогал своё лицо и обнаружил, что нос его скособочился на сторону, губы разбиты, а щека и лоб все покрыты жёсткой коркой заживающих ран. С той стороны, куда пришёлся косой удар палицы, во рту не осталось передних зубов, но Миронег зря говорил, что теперь зубов нет совсем. Буга больше не подвергал его пытке обоюдоострым ножом, но молодая, только начавшая отрастать борода пока обещала стать такой же густой и красивой только на той части лица, которая осталась более-менее целой.

Колеса повозки катились по гладкой, как стол, степи. Рощи и перелески остались на севере. Твердята всё меньше времени проводил в полузабытьи, но не ехать верхом и идти следом за повозкой пока не мог. Да и жизнь его не сделалась легче. Терзания телесные сменились ещё более жестокими муками. Воспоминания неотступно следовали за ним, цепляясь за борта повозки. Он вспоминал белые стены Новгорода и товарищей-купцов, бухту и сады Царьграда, сладостный звон фонтанов, выложенные жёлтым камнем дорожки, тяжёлое золото волос Елены. Отважного Колоса вспоминал он. Что сталось с верным товарищем? Куда сгинули его дружинники? Тоска, неизбывная тревога, жгучая вина вгрызались в его тело, мешая дышать. Сердцу становилось тесно в груди, он хватал изуродованным ртом воздух. Возница оборачивалась, смотрела на него с насмешливой жалостью. Она подзывала Бугу, и тот поил Твердяту горьким отваром, дарующим недолгое забвение.

– …Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня; морскою травою обвита была голова моя. До основания гор я низошёл, земля своими запорами навек заградила меня. Но Ты, Господи Боже мой, изведёшь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили Милосердого своего, а я гласом хвалы принесу Тебе жертву; что обещал, исполню: у Господа спасение![8]… – бормотал Твердята спасительные слова, снова и снова пересчитывая косы на спине юной возницы.

– И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу… – эхом отозвался знакомый голос.

Твердята обернулся. Миронег восседал между горбами молодого и довольно ретивого верблюда странной, тёмно-серой масти. Зверь с любопытством посматривал на сыромятный пояс, подаренный Твердяте добрым Бугой, и торопко перебирал двупалыми ногами, готовясь догнать унылых волов. Следом за Миронегом на другом верблюде следовала юная, но хорошо вооруженная воительница. При ней были не только лук и полный колчан стрел. На боку её верблюда Твердята с изумлением заметил и упрятанную в сыромятный чехол палицу, и саблю в красиво изукрашенных ножнах.

– Тат! Тат! – прокричала юная возница на передке повозки, и волы зашагали быстрее.

– Инда и я ожил! – запинаясь, проговорил Миронег, угрожающе раскачиваясь между горбов верблюда. – Инда догнали мы вас! А виной всему маленькая Кучуг. Как начала хворать, так мы с милостивой хозяйкой усердно стали молиться. Я, как положено, Господу нашему Христу и его матери Пречистой деве, а Тат – своим богам…

Миронег ещё долго трещал, подобно назойливой степной птице, что начинает разговор с восходом солнца, а заканчивает в глубоких сумерках. Иногда он, словно блаженный, принимался лепетать невпопад, но именно его лепет стал особенно сладок для ушей Твердяты.

– Врачевание часто причиняет большие страдания, нежели самоя болезнь. Но выбор есть: можно подвергнуться врачеванию, дабы изгнать болезнь. А можно поддаться болезни, дабы избегнуть страданий.

– Напрасных страданий… – тихо отзывался Твердята, прикасаясь к своему изуродованному лицу.

– Все в руках Божьих! – весело обещал Миронег. – Ему лишь одному ведомо, какие страдания напрасны, а какие ведут к достижению цели. Надейся, Твердята, и силы души твоей окрепнут. Верь – и по вере тебе воздастся!

* * *
Они неуклонно двигались на юг. Снимаясь с ночного отдыха, возница всегда направляла волов чуть правее диска восходящего солнца. Лицо возницы покрывали узоры, сотканные из искусно нанесенных шрамов и татуировок. Они точь-в-точь повторяли узор на лице её матери. Возницу звали Степь, но её младший брат называл ей на свой лад.

– Жази! – кричал Буга, вспрыгивая на спину верблюдицы. – Твои косы, словно струи рек, что питают Русское море[9], очи твои, Жази, подобны звездам, что освещают степь ночью, стан твой подобен лозе, что растет в греческих садах по склонам зелёных гор.

– Не хитри, Буга! – Жази оборачивалась к нему, и медные колокольцы, вплетённые в её косы, мелодично звенели. – Сколько меня ни хвали – не отдам тебе свой новый пояс! Да и не сойдётся он на твоём чреве! О, Буга! Мой стан подобен лозе, зато твой сравним лишь с вековым дубом, что растёт в северных лесах!

К исходу осени они приблизились в берегам Понта. Соседство большой воды стало ощущаться повсюду. Задули влажные ветры, ночи сделались теплы, а полудни прохладны.

Однажды утром юная возница повернула волов мордами на восток, и Буга с его белой верблюдицей уставились ореховыми глазами на алый диск восходящего солнца. Твердята приуныл было, но вскоре покорился своей участи. Болели его едва успевшие срастись кости, саднили и чесались едва зарубцевавшиеся раны, ныла одинокая душа. А может, благо в том, что затеряется он малой песчинкой в бескрайних степях? Может, и по справедливости решилась его судьба? Пусть пропадет он в бескрайней степи, пусть вороны расклюют его тело!

* * *
Они явились одновременно: Тат и морской простор. Жази вывела их на берег поздним вечером. Затянутое облаками небо слилось с морем, и усталым глазам Твердяты невозможно стало различить кромку прибоя. Но море было совсем рядом. Пологие волны облизывали берег, и он мог ясно расслышать их ровный говор. Ту ночь он провёл без сна, прислушиваясь к ропоту волн, мечтая о вольном плавании по горько-солёной воде, о силе и свободе. С наступлением рассвета Жази не торопилась впрягать волов в повозку и Твердята смог подойти к кромке воды. Он сделал первые самостоятельные шаги за долгие недели, прошедшие с той страшной ночи, когда его лицо соприкоснулось с палицей неузнанного им воителя. Мирозданием давно уж правила осень, с моря задувал свежий ветерок. Ощущая предательскую слабость в теле, Твердята пытался противостоять его порывам. Он жадно вдыхал солёный воздух, стараясь не думать ни о возможных превратностях дальнейшего пути, ни о его неведомой цели. Море и степь. В их бесконечных пространствах он смог бы навек затеряться, пропасть, сгинуть. Он и не заметил, как Миронег и Жази спешились и стали рядом с ним. В этот миг он ощутил себя воскресшим Ионой, побывавшим в чреве кита и сумевшим с Божией помощью выбраться наружу.

Тат явилась после полудня. Она ловко сидела в седле низкорослого мохнатого конька. За спиной её, накрепко привязанная к материнской спине широким куском полотна охряного цвета, сидела девочка лет пяти. Смуглые её щеки покрывал яркий румянец, синие глаза задорно блестели. Лошадка выступала гордой поступью, двигаясь во главе длинной вереницы верблюдов, каждый из которых был нагружен окованными железом коробами. На некоторых из них сидели смуглолицые люди в длинных, закрывавших ноги одеждах. Каждый из них носил железный ошейник и железные же поножи, соединённые друг с другом цепью. За вереницей верблюдов следовало большое стадо овец, с круторогим козлом во главе и в сопровождении нескольких собак, видом и повадкой чрезвычайно похожих на волков. Позади овечьего стада ехала ещё одна девочка верхом на длинноухом муле. Следом за длинноухим мулом шли пешие рабы. Женщины несли за плечами маленьких детей, мужчины несли на головах поклажу. Твердята уставился на них в немом изумлении, словно они были видением иного мира. Он пытался найти среди рабов, следовавших за длинноухим мулом, знакомые лица. Но ни во взглядах невольников, отуманенных усталостью, ни в их лицах, ни в одеждах он не усмотрел знакомых черт. Одна девчушка, ехавшая поверх вьюков на одном из верблюдов, заметила его пристальное внимание, перепугалась, закрыла лицо линялым покрывалом. Твердята с ужасом заметил, что дитя плачет, стараясь укрыться от его взгляда.

– Нешто страшен я? – пробормотал Твердята.

– Да уж, как есть – образина. По-другому не назовешь, – с удовольствием подтвердил Миронег. – А был детина хоть куда! Красив, благолепен ты был!

Твердята снова заплакал, подобно напуганной юной рабыне, навзрыд. Наездница, ни слова не говоря, повернула к нему своего лопоухого скакуна. Она склонилась с невысокого седла, протянула ему мех со сладким питьем, дождалась, пока Твердята утолит жажду. Потом порылась в седельной суме, достала небольшую, расшитую шелками шаль с синей бахромой. Молвила кротко:

– Возьми! Прикрой голову. Оставь открытыми лишь глаза, ибо они красивы. Пусть красота платка заменит красоту лица.

Долго Твердята не мог отвести глаз от лица юной наездницы. Разительно схожее и с лицом Тат, и с лицами сестер, оно блистало ослепительной красотой. Золотистые волосы девушки блестящим нимбом обрамляли нежный лоб, фиалковые, как у матери, глаза смотрели ласково из-под сени пушистых ресниц, мечтательная улыбка не сходила с полных губ. Твердята задохнулся. Могло ли такое создание родиться в диких степях там, где ночами воют волки, а днём нещадно палит солнце или дуют ледяные ветры?

Тут и Жази приблизилась к нему, помогла повязать как надо сестрину шаль, проговорила с усмешкой:

– Моя сестра родилась двенадцать вёсен назад. Тогда и я, и моя мать были очарованы её красотой и благонравием. Мы нарекли её Баал – Мёд.

Позвякивали на сундуках латунные замки и скобы, гулко звенели колокольчики на шеях верблюдов, блеяли овцы, собаки смотрели по сторонам внимательными ореховыми глазами. Самая большая из них звалась Олегом. Именно так окликнула её младшая из девочек – та, что ехала в одном седле с Тат. Огромный, устрашающего вида Олег оббегал подопечное стадо. Не один раз он останавливал тяжёлый взгляд на Твердяте и Миронеге, но в те дни овцы являлись главной его заботой.

* * *
Твердята нашёл в себе силы спуститься по крутому откосу к самой воде. Он провёл на прибрежном песке остаток дня, в то время как его спутники разбивали на берегу шатры, резали к ужину барана. На закате Буга пришёл за ним, увел с берега, помог расположиться на ночлег. Твердята не захотел ночевать под пологом шатра, он улёгся под повозкой Жази.

Его напоили тёплым отваром, накрыли кошмой. Он смотрел на пламя костра, наблюдал, как Жази готовит странное кушанье степняков. Она вырыла в земле неглубокую яму, выложила её камнями, порубила баранью тушу на большие куски. Часть отдала матери, а остальное сложила в яму. К ней подошла вторая дочь Тат, вооружённая огромным луком и саблей воительница лет пятнадцати. Сородичи называли её Ёртим. Она-то принесла большую корзину кизяка, которым закрыли яму. Кизяк подожгли, сели вокруг костерка коротать время за разговорами. Все они: огромный кроткий Буга с едва пробившейся бородой, ясноглазая сильная Ёртим, маленькая хохотушка Кучуг, сладкоголосая красавица Баал и, наконец, старшая из всех – суровая, надёжная Жази. Тат достала из складок одежд свою неразлучную дудку. Она играла тягучую, плавную мелодию. Буга запел, Кучуг и Баал поднялись было с мест с явным намерением танцевать, но мелодия показалась Баал слишком уж печальной, не подходящей для танцев, и девушка принялась уговаривать мать сыграть что-то повеселее. Тогда Буга вспрыгнул на повозку. Он недолго разыскивал среди нехитрых пожиток большой, обтянутый верблюжьей кожей барабан. Буга отбивал ритм, а девочки плясали. Твердята ясно видел их очертания на фоне ярко тлеющего костра. Охряного цвета шали, расшитые незнакомыми узорами полы одежд и длинные косы, метущиеся в танце. Барабан гремел всё громче, ему вторила дудка. Из темноты на свет костра вышел огромный Олег. Пёс улёгся неподалёку от Твердяты, рядом с тележным колесом. Блики костра играли в его тёмных зрачках. Две остромордые суки бродили неподалёку. В темноте горели их глаза. А ритм танца всё нарастал, наконец маленькая Кучуг, совершив головокружительный прыжок, перевернулась через голову. Жази и Ёртим восторженно закричали, а огромные ручищи Буги принялись извлекать из барабана гулкие, рокочущие звуки, подобные гулу каменной осыпи. Вскоре Жази и Ёртим присоединились к танцу. Они кружились вокруг костра под звуки барабана и дудки, а могучий Олег спал, привалившись лохматым боком к колесу, и взлаивал во сне.

Глубокой ночью, когда огни становища погасли, когда повсюду распространился сладостный аромат печёной под кизяком баранины, Твердята слышал тихие разговоры женщин, устроившихся для сна в телеге.

– Мама, ты всё уладила? – спрашивала Жази.

– Да, дочь. Но пришлось оставить маленького Карамана твоему деду в залог.

– Племени Шара нужны новые воины, – задумчиво произнесла Жази.

– Я последую своему предназначению и воле богов, – глухо отвечала Тат. – Спи дочь, скоро рассвет.

– Что будет дальше, мама? – не унималась Жази.

– Вы будете зимовать рядом со становищем вашего деда. Он подыщет для вас достойных женихов. А мы с Бугой отправимся дальше по пути преданного странника.

– Что ты говоришь, мама! – вступила в разговор Ёртим. – Деяна предали?

– Тс-с-с! – проговорила Тат. – Спите, дети, скоро рассвет.

* * *
Едва лишь забрезжил рассвет, Твердята снова отправился на морской берег. Он закутал исхудалое тело в плотную кошму, покрыл голову дарёной, отороченной лисьим мехом шапкой, закрыл лицо синей шалью Баал и спустился по крутой тропе на песчаный берег. Твердята расположился под обрывом, выбрав местечко, не доступное для прибоя. Море пестрело белыми барашками пены. Оно казалось таким же серым, как и небеса над ним. Над водой вились, скручиваясь в спирали, пряди снегопада. Твердята долго следил за ними, мечтая узреть сквозь снежную пелену случайный парус. Но море оставалось пустынным. Кому же взбредёт в голову плавать по большой воде зимой? Но он слушал пение волн, припоминая ночные песни родного становища. Родного? Ему мечталось затеряться в степях, уплыть за море в неведомую Персию или ещё дальше, в Сирию, в Магриб! Чистое видение девы ещё раз явилось ему, и он заулыбался, ловя изуродованным ртом бегущие по щекам слёзы. Наконец он закрыл глаза, желая снова уснуть, но свежий морской ветерок засовывал ледяные пальцы под кошму, не позволяя погрузиться в дрёму. Внезапно вдали, там, где серый горизонт сливался с водной гладью, блеснула синяя искра. Твердята потёр кулаками глаза и снова уставился на горизонт. Снежная пелена распахнулась, обнажая перед ним серый простор, усеянный белопенными бурунами. У самого горизонта между пологими волнами мелькал синий парус. Твердята вскочил, сбросил с плеч кошму, сорвал с лица платок.

– Парус! – закричал он. – Смотрите: парус!

– Вижу! – отозвался ему девичий голосок. – Зачем кричишь? Прикрой тело, ты ещё слаб!

– Не хочу! Не хочу сидеть на берегу! – по лицу Твердяты снова бежали слёзы. – Хочу на море, чтобы над головой хлопал парус!!!

Впервые за долгие недели он смог выговорить так много слов, да на чужом языке, на языке степняков!

Он побежал к кромке воды. Волны прибоя накатывались на него, едва не сбивая с ног. Ледяные ласки морской воды помогли Твердяте опомниться. Он обернулся и оказался лицом к лицу с Жази. Она и всё её сестры, включая маленькую Кучуг, прижатую шалью к спине Ёртим, спустились на берег. Жази поманила его, указывая вверх, на плоскую вершину прибрежного утёса. Там стоял, потряхивая гривой, невысокий мохноногий конь.

– Это Волк, – проговорила она. – Хороший степной конь. Наш род дарит его тебе.

– Он улыбается, – проговорила Жази.

– Он говорил с нами на нашем языке, – отозвалась ей Баал.

– Он перестал быть бессловесною тварью, – подтвердила малютка из-за плеча Ёртим.

Только Ёртим промолчала. Твердята заметил, как она отвела взгляд, и как исчерченное шрамами лицо Жази исказила мимолетная гримаса жалости, и как маленькая Кучуг утыкалась крошечным носом в спину сестры, чтобы не видеть Твердятиного лика. Только прекрасное лицо Баал оставалось безмятежным. Юная красавица оказалась слишком добра.

* * *
Когда они поднялись на вершину обрыва, Твердята обнаружил, что сборы в дорогу совсем уж закончены. Миронег крепко спал, привалившись одним боком к тёплому телу верблюда, а с другой стороны подпираемый грозным Олегом. Тепло и уютно в степи даже зимой, если под боком верные друзья!

Твердята глянул на Тат. Та полулежала у костра. Глаза её были прикрыты, но она не спала.

– Я провожу тебя в русское княжество, которое вы называете Тмутаракань, если ты того желаешь, – проговорила она. – Если захочешь вернуться в Новгород – пойду за тобой и туда.

Ровный красноватый свет тлеющего кизяка освещал её лицо. Грудь её сплошь покрывали ожерелья – медные дукаты, густо нанизанные на витые кожаные шнуры, испещрённые странными рисунками кругляши из обожженной глины, нашитые тут и там на безрукавом кожухе. Голову и шею скрывала всё та же шаль цвета сохлой травы. Вот женщина поднялась. Движения её были всё так же стремительны и точны. Тат приблизилась к Твердяте с большим кованым казаном, установила этот сосуд над костром на треножной подставке, добавила воды из бурдюка. Воздух тут же наполнился травяным, пьянящим ароматом. Тат достала из тороков каменные ступку и пест. Ни слова не говоря, она принялась толочь и растирать мелкие чёрные семена. Твердята уже знал: она готовит для него зелье, чтобы он мог крепко уснуть. Небо на закате багровело. Горизонт ясно обозначился изломанной чёрной линией. Твердята смотрел туда, слушал, как пестик водит, шурша, по стенкам каменной ступки.

Тат заговорила тихо, и голос её был подобен шипению угасающего пламени:

– Я выкупила тебя у отца. Хорошую цену дала.

– Неужто! Во что же хан Кочка оценил мою жизнь?

– Двух лучших жеребцов отдала. Жаль, ты не видел моих каурых. Это хорошая цена за такого, как ты.

– Я без Миронега не уйду, – мрачно прошипел Твердята. – Мне и не нужно уж ничего в этом мире… тем более, его предав!

– И Бог твой не нужен? – Тат вскинула на него глаза, лишь на миг перестав орудовать пестиком.

– Как же без Бога… – вздохнул Твердята. – Пусть Он меня оставил, но так я-то Его не оставлю.

Глаза Деяна снова наполнились слезами. Заметив это, Тат заговорила громко, торопливо. Твердяте стало трудно разбирать слова. Он напряжённо вслушивался в речь Тат, позабыв на время о своей беде.

– За Аппо отдала непутёвую кобылицу, поджеребчика и кибитку, – тараторила Тат. – Кибитка хороша. Но я рассчитываю получить новую, когда дружина моего брата вернётся из набега. Я продам ему трёх хороших коней. Ты не смотри, что они такие коротконогие! Зато они выносливы и привыкли скакать по высокой траве. Они привыкли к жизни в степи и заранее чуют сусличьи норы.

– С чем же осталась? – ехидно поинтересовался Твердята.

– Дюжина верблюдиц, два раза по семь верблюдов, две сотни овец, волы, два мула. – Тат как ни в чем не бывало перечисляла свое имущество, не обращая внимания на насмешку Твердяты. – Это приданое дочерей. Его не отдам ни за что.

– Ты богата? – Твердята неотрывно смотрел на её испещрённое шрамами лицо, силясь поймать взгляд фиалковых глаз.

– Я – старшая из дочерей хана…

– Но твой муж…

Она издала едва уловимый стрекочущий звук, похожий на пение той из степных птиц, что строит свои гнезда в высоком разнотравье. На зов из ночи явилась её пегая лошадь. Тат поднялась, что-то поискала в тороках, потом принялась расседлывать и стреноживать скотинку. Олег не сводил с неё ореховых глаз. Она разостлала кошму по ту сторону кострища, положила в изголовье седло, размотала и расправила шаль. Колокольчики в её косах, дукаты на её шее, бубенцы на её сапогах – всё издавало мелодичный перезвон. Твердята заметил среди её вещей круглый кусок отполированного железа, который Тат хранила обёрнутым в войлок.

– Чем же я расплачусь с тобой? – спросил Твердята. – Ведь я ныне нищ. И дочери твои, юные девицы, в ужасе отвели очи от моего лица.

Она быстро извлекла отполированный кусок железа из его вместилища, подала Твердяте, и тот впервые за много месяцев увидел в нём своё неясное отражение.

– Что за девичьи премудрости! Отдай дочерям… – он хотел было бросить зеркало в траву.

Тогда Тат зажгла факел, стала сбоку так, чтобы Твердята мог видеть своё лицо, и Твердята увидел беловолосого человека с изуродованными, будто изорванными, губами и свёрнутым носом. От удара палицы на лице частью содрало кожу, и затягивающаяся рана, покрытая коричневой коростой, казалась боком трухлявого пня. Борода на той части щеки так и не выросла. В красноватом свете пламени собственное лицо казалось Твердяте загорелым дочерна. Молодая ярко-розовая кожа, выглядывавшая из-под коросты, по сравнению с загаром казалась светлой. Волосы на голове отросли, отчасти скрыв следы увечий на лбу. Твердята изумился, заметив, что и борода его, и волосы, и брови стали совершенно белы. Он сделался сед, как лунь.

– Я страшен! Я болен! Я стар! – зеркало с глухим стуком упало в траву.

– Ты беловолос, но ты не стар, и ты не болен, – холодно сказала Тат. – Буга исправил тебе свёрнутую челюсть, умело менял повязки, поэтому твои раны заживут хорошо. Ты сохранил разум, память и веру. Что ещё нужно человеку?

Зачем Твердята тратит последние силы, удерживая в глазах злые слезы? В последние месяцы он так часто плакал, что вряд ли уж мог называться мужчиной!

– Ты всё реже плачешь… – усмехнулась Тат. – На мой взгляд – так лучше.

Она с обычной своей невозмутимостью прямо смотрела в его лицо.

– Там, в городе русичей ты показался мне слишком уж смазливым, на женщину похожим, только с бородой. А сейчас, украшенный шрамами, ты намного красивей.

– Я лишился всего!..

– Там, в городе русичей, ты показался мне слишком уж кичлив и горд. Зачем человеку столько добра? Вот теперь его нет у тебя, а ты всё ещё жив. Значит, для жизни оно и не нужно.

– Я задолжал дружине…

– Она пала в бою…

– Я задолжал товарищам – купцам, и мне нечем отдать долга!

– Ты затерялся в степях. Товарищи-купцы далеко!

– Моя невеста…

– Минуло много зим с тех пор, как ты видел её в последний раз. Луна десять раз прошла по небу с тех пор, как предательство выкинуло тебя из мира, и моё племя, отдавая долг, помогло тебе родиться заново.

– Долги отданы?

– Я останусь с тобой до конца, как и обещала.

* * *
Они удалялись от моря воды, чтобы затеряться в море трав: двое всадников, вереница верблюдов и большая собака. С виду всё как обычно в этих местах: мирные торговцы, небогатые люди бредут за своею нехитрой надобой. Твердята не один раз обернулся, чтобы ещё раз увидеть дочерей Тат: Степь, Доблесть, Мёд и младшую – Кучуг. Наконец девушек скрыл утренний туман. Путники шли по бездорожью. Тат уверенно выбирала путь по одной лишь ей известным приметам. Мир снова стал бескрайним. В нём было всё, что нужно человеку: глубокое небо над головой, шуршание травы под копытами животных, бесконечные песни Буги, вольный трепет крыл и крики сокола Тат.
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– До меня дошли слухи… – произнес Феоктист и надолго умолк.

Иегуда успел выйти в сад, отыскать и растолкать сонного служителя, отдать необходимые распоряжения относительно особого розового сладкого вина, того самого вина, которое Амирам Лигуриец привёз минувшей весной и которое так понравилось Иегуде. Цуриэль, охая, спустился в прохладное чрево погреба.

– Да поторопись, ленивый жид! – каркнул Иегуда в тёмный зев погреба.

– От жида слышу! – был ответ. – Старый Цуриэль знает мысли простака Иегуды! Иегуда думает, что, нацепив золотые поножи и браслеты, навесив на шею золотые цепи, унизав пальцы самоцветными кольцами и увенчав башку диадемой, он стал милее Богу…

– Поторопись! – Иегуда сел на скамью возле лаза в погреб. Он знал: старый Цуриэль не отпустит его подобру, пока не выскажет всё, что собрался сказать.

– …Горделивый Иегуда полагает, – доносилось из темноты погреба, – что, покрыв тело заморскими шелками, он так спрячет свой позор, что тот станет совсем уж незначительным. Ведь люди видят драгоценный шелк, не видят скрываемый им позор!

– Вина в тех кувшинах, что покрыты красной глазурью. Не перепутай, Цуриэль! – напомнил Иегуда.

– «Не перепутай» учит молодой еврей старого, – голос, звучавший поначалу глухо, сделался теперь звонким, тёмный провал погреба осветился колеблющимся огоньком лучины.

Наконец на поверхность земли высунулась костлявая, смуглая, покрытая коричневыми старческими пятнами рука, более походившая на лапу огромной птицы, чем на часть тела человека. Рука с необычайной лёгкостью поставила на землю рядом с Иегудой большой, плотно закрытый и опечатанный кувшин. Иегуда проворно подхватил его и поспешил к дому, а из подземелья лезла горбатая фигура в огромном белом тюрбане и просторном балахоне из обычной неокрашенной холстины. Лицо старого Цуриэля украшала длинная кучерявая с частой проседью борода, из-под тюрбана, по обе стороны узкого смуглого лица, вились тугие пряди.

Цуриэль опустил дверь погреба, навесил на петли тяжёлый замок. Достав из складок одежды увесистую связку ключей, старик долго перебирал их, беззвучно шлёпая губами, пока наконец не нашёл нужный. Цуриэль запер замок и, тяжело ступая, потащился под сень ореха, к каменной скамье. Там он расположился на ковровых подушках со всем возможным удобством. Большие листья ореха бросали на его смуглое лицо густую тень. Орех, ещё более старый, чем сам Цуриэль, закрывал своей широкой кроной всё пространство внутреннего дворика Иегуды Хазарина, слывшего в Тмутаракани первым богачом.

Сам Иегуда злился, когда чужие люди или земляки пытались счесть его богатства, шипел, подобно степной гадюке, бранился, ссылаясь на вопиющую бедность. Но старый Цуриэль знал: можно пересечь Русское море вдоль и поперёк, можно взобраться на каждый прибрежный утёс, можно обыскать тайные казематы, вырубленные в скалах, можно разобрать на камушки и Херсонес, и остальные-прочие крепости, что вздымают стены над тёмными водами моря – многое возможно совершить, но нигде вы не найдёте человека более надежного в денежных делах, более добросовестного в изучении Торы, более искреннего в неизбывной набожности, чем Иегуда Хазарин. Правда, падок воспитанник старого Цуриэля на изысканные яства и породистых коней. Да и до женщин очень уж охоч. Податлив на греховную красоту. Мало ему было одной жены! Цуриэль горестно вздохнул, разглядывая шедшую через двор женщину. Груди, руки, лодыжки, золотистые локоны – всё выставила напоказ Вельвела. До полудня принимает ванну, а потом до заката, знай себе, бренчит на кифаре. Вот и сейчас она направляется в термы для омовения. И это в то время, когда приличные люди приступают к праведным трудам! Вокруг Вельвелы вьется рой прислужниц – одна другой краше. Вот они шествуют за ней через двор. Неприкрытые, неприлично весёлые, дородные. Рот Цуриэля наполнился слюной, но осквернять плевком камни хозяйского двора он не стал.

Жирный хрыч, умудрённый дьяволом грек Феоктист называет таких женщин гетерами. Но Цуриэль тоже не вчера на белый свет рожден. Притом рожден не кем-нибудь, а приличной женой-иудейкой. А потому Цуриэль знает, что гетеры живут в специальных домах, отдельно от посещающих их мужчин. А в приличные семейные дома такие женщины не лезут. Но эта сумела-таки проникнуть. И имя-то у неё препоганейшее – Вельвела! Где же это видано, чтобы приличная женщина так именовалась! К лицу ли богобоязненному человеку держать в доме кроме прочих ещё и такую женщину?

Чем больше сидел Цуриэль без дела, тем сильнее бурлила в нём желчь. Розоватые лепестки цветущего ореха сплошным покровом легли на его тюрбан, но под тюрбаном в плешивом, покрытом потемневшей пергаментной кожей черепе бушевала буря.

– Я должен отправиться к рабби Гершелю…

– Рабби Гершель не примет тебя, желчный старик, – не оборачиваясь, проговорила женщина.

– О чём ты толкуешь, блудница?

Женщина обернулась. Полуденное солнце разогрело каменные плиты, которыми был вымощен двор. Старик Цуриэль встал и теперь переминался с ноги на ногу, даже подпрыгивал, словно камни уже стали слишком горячи и обжигали его босые ступни.

– Рабби Гершель занят, – продолжала женщина, не обращая внимания на ругань старого служителя. – Русские витязи бесчинствуют в городе. Вчера кто-то из них опоганил синагогу, и рабби с утра отправился в княжеский дом. Надеется лицезреть высокородного князя Давыда.

– Ах! Что же делать?

Старик отряхнул с тюрбана лепестки орехового цветения и отправился в дом. Он брёл, неслышно ступая по устланным циновками полам в большую комнату, служившую Иегуде для приёма важных гостей.

Смолоду был Иегуда скромен. Как положено честному иудею, свято чтил субботу, жил скромно и сытно, Богом дарованное на показ не выставляя. И всё шло своим чередом, пока не связался Иегуда с тщеславными русскими князьями и любострастными греками. Тут-то и начались безобразия. Иегуда, скромный и обязательный в своей набожности, начал рядиться в шелка и бархаты, увешивать бренное тело блестящими цацками, пристрастился к свирепым жеребцам и любострастным бабам! И это – добродетельный мальчик, привыкший смолоду перемещаться или в носилках, или, если уж не находилось другого выхода, водружался на спину смиренного лошака. Ах, милый мальчик, лишившийся невинности в законном браке, не читавший иных книг, кроме Торы, не знавший иного промысла, кроме честной торговли, ныне тонет в показной роскоши! О, как давно это содеялось! Ещё до злосчастного знакомства с Рюриковичами и их чубатыми воеводами. Иегуда жил скромно, ничем не выделяясь из иудейской общины города. Ну, разве что имел собственную баню, хотя и посещал регулярно общественные термы, устроенные в Тмутаракани ещё приснопамятным князем Мстиславом Владимировичем по образцу Константиновых бань. Но после того как северяне превратили место омовения в грязнейший вертеп пьянства и распутства, Иегуда – слава Всевышнему! – перестал их посещать. Но северный разврат тем не менее поразил его своими язвами. Несметные сокровища потратил Иегуда, чтобы выстроить самый большой в городе дом с большим погребом и садом, а также с упомянутой уже баней. Всё обнесено высокой оградой. Вход в дом преграждают большие чугунные ворота, цена которым – целое состояние. При воротах стоит страж с пикой и огромный цепной пес – вот уж истинно мерзкая тварь! – свирепой северной породы. Хоромы огромные, всем на зависть – с портиком, с пышной колоннадой, с внутренним двором, вымощенным разноцветным камнем. Посреди двора шелестит густой листвой крона старого ореха и испускает прохладные струи фонтан. Виданное ли дело! В мраморный бассейн изливает из кувшина благодатную же влагу мраморный же, голый, не обрезанный, богопротивный грек. Вспомянув о фонтане, а заодно и о любострастной Вельвеле, старик не выдержал, сплюнул в кулак. Путь по коридорам и галереям Иегудина дома казался Цуриэлю нестерпимо длинным. Одно лишь утешало: тучный грек Феоктист проделал более долгий путь. Прежде чем попасть под мраморные своды дома Иегуды, он прошёл через необъятный сад, поднялся по лестнице – вот нестерпимая мука! – и наконец улёгся на кушетке в полутёмном зале – вот за этой вот, расписанной багровыми и синими красками дверью.

Цуриэль просочился в опочивальню Иегуды. Он чихал, он морщился, он водил из стороны в сторону тонким кривым носом, стараясь не дышать глубоко. Как может порядочный, богобоязненный человек выносить такую вонь? По дневному времени, узкие окна кабинета были прикрыты, в помещении царил прохладный сумрак, лишь слегка рассеиваемый светом масляных ламп. Под стройные звуки бубна, кифары и длинной греческой дуды по устланному коврами полу кружились полуобнажённые девы. Цуриэль попытался пересчитать женщин, но, всякий раз, дойдя по пятой, сбивался. Он разозлился ещё больше и стал осматриваться по сторонам в поисках плевательницы. Зачем Иегуде столько женщин? Или надумал он следовать заветам арабского голодранца, что таскался по аравийским городам, смущая людей странными речами? Но пророк аравийских бедняков дозволил человеку иметь четыре жены, а тут их… Эх, ну, словом, больше пяти, но меньше дюжины. А вот и греки! Чрево Феоктиста колеблет неприличный храп. Рядом его волоокие сыновья. Сколько их всего? Никак не менее пяти, но и не более дюжины. И один другого мерзостнее! Ах, греки! Право слово, нет многочисленней народа! И всё им мало! И всё плодятся, подобно насекомым в бородах у северных витязей!

Цуриэль тихо примостился в самом тёмном углу. По-хорошему расположился: зад и спину подпирают ковровые подушки, отлично видны и Феоктист, и его сыновья. Цуриэль поправил на голове тюрбан, освободив из-под его складок заросшие седым волосом уши. Наконец музыка умолкла, женщины одна за другой покинули комнату. Хитроумудрёный грек незамедлительно проснулся, засопел, зашлепал губами. Старый Цуриэль весь обратился в слух.

– Итак, они осквернили синагогу, – голосок Феоктиста был высоким, как у оскоплённого в юношеские годы гаремного долгожителя.

– Я скорблю об этом, – сдержанно отвечал Иегуда.

Цуриэль приметил: хозяин дома выставил из опочивальни всю прислугу и теперь был вынужден сам наполнять кубки тем самым отменного качества шуршунским[10] розовым вином. Сыновья Феоктиста сидели немного в стороне, вкушали плоды и рыбу, пили одну только воду. Они не прислушивались к разговору старших, скрипели кольчугами, бряцали поножами, но Цуриэль не заметил при них оружия. Мечи и луки, из уважения к хозяину, молодые греки оставили возле дома привратника. Цуриэль рассматривал хрупкие, склонные к женственной одутловатости тела сыновей Феоктиста. Облачены в шёлковые плащи, увешаны оправленными в золото самоцветами, смердят благовониями, склонны к чревоугодию и мужеложеству, но в то же время спесивы и задиристы, будто петухи, самонадеянны, нерасчётливы, кичливы. Куда им состязаться с бородатыми северными мужами! Вот и таскает их старый, хитроумудреный грек следом за собой на манер почётной стражи, запрещает до захода солнца вкушать вино. Боится упустить из вида. Боится, что сыновья в нетрезвом безделье свяжутся с ратниками княжеской дружины.

– Не стоит тратить силы на притворную скорбь, – хрюкал Феоктист. – Необходимо принять меры! Моему корчмарю дружинники князя Давыда задолжали круглую сумму. На прошлой неделе – помнишь ли? – доверенный твой человек, уроженец Волынской земли, Пафнутий Желя со товарищи, пожог пристань. Сгорело два судна! Благо мы успели разгрузить с них товар! Благо корабельщики успели ноги унести!

– Ты предлагаешь эээ… сместить князя Давыда и поставить на его место эээ… кого ты предлагаешь? Ратибора не вернуть. Воевода мёртв. Разве что князя Володаря?

– У русских есть присловье. Они в таких случаях поминают горькие корни.

– Хрен редьки не слаще. – Иегуда улыбнулся. – Я тебя понимаю Феоктист. Вместо одного строптивого и трезвого управителя на наши седеющие головы свалилась ватага вечно голодных, страдающих от лени забияк! Они дерутся друг с другом…

– Добро бы только друг с другом!

– Они мешают мирной торговле.

– Надо предоставить им сообразное чину занятие… – простонал Феоктист. – Надо отправить их к берегам Тавриды!

– Вот вернется Амирам, и тогда…

– Ты посадишь русские дружины на его корабли?

– Нет, о дружественнейший Феоктист! Я посажу русские дружины на твои корабли! На «Морского коня» и «Нептуна», а отважный Амирам возглавит плавание.

– Амирам не согласится! – Феоктист надул и без того пухлые губы.

– Амирам – воин и купец!

– Сделаться водителем чужих кораблей! Риск слишком велик!

– И «Морской конь», и тем более «Нептун» куда надёжней Амирамового «Единорога»! Что есть «Единорог»? – Иегуда в запале вскочил с места, забегал по опочивальне. Сонная свита Феоктиста всполошилась, уставилась воловьими очами на хозяина дома.

– Что прогневало тебя, Иегуда? – хрюкнул Феоктист.

– Что есть «Единорог»?! – завопил Иегуда. – Старый корабль, чинённый-перечинённый такелаж, скитается по морям несчётное количество лет, подобно Вечному жиду. Море до сих пор не забрало его себе только благодаря искусству Амирама! А ты, жадный грек, предлагаешь мне посадить в это утлое корыто всю русскую дружину вместе с их женщинами и конями?!

– Посоветуй им, Иегуда, оставить баб и лошадей на берегу, – назидательно заметил Феоктист.

– Русские дружины не воюют в пешем строю! Русичи не умеют держать целибат! – Иегуда воздел руки к тёмному потолку.

Широкие рукава его одеяния, упав к плечам, обнажили унизанные браслетами жилистые руки. Разноцветные зайчики поскакали по белёным стенам. Сыновья Феоктиста вытаращили воловьи очи, принялись шарить руками по поясам, но, не найдя ножен, успокоились и продолжили трапезу. Цуриэль горестно вздохнул.

– Пусть дружинники-русичи насилуют жён ромеев Таврики, – скабрезно усмехнулся один из сыновей Феоктиста, именуемый либо Нарцызасом, либо Онферием.

Эти двое были рождены женою грека в один час, и Цуриэль не затруднял себя изысканиями отличий между двух одутловатых, пучеглазых рож.

– Тебе придётся раскошелиться, Феоктист! – ревел Иегуда. – Русские дружины отправятся в набег к берегам Тавриды на твоих галерах!

* * *
Солнце покатилось к горизонту, сад Иегуды утонул в благоуханной тени, челядь внесла блюда и кувшины, полные яств да напитков, и убрала порожнюю посуду, а честные купцы, почётные граждане Тмутаракани, продолжали спор. Явился тщедушный писец с ворохом пергаментов, складным столиком и писчим прибором. Ругаясь и богохульствуя, купцы составили письмо, адресованное воинскому начальнику Тмутараканского княжества, светлому князю, высокородному Давыду, сыну Игоря. Алый бубен полуденного светила висел над синим горизонтом, едва касаясь нижним краем кромки воды, когда честные купцы, устав от препирательств, скрепили письмо сургучными печатями.

Цуриэль поплёлся следом за Феоктистом и его свитой, дабы и дань вежливости отдать, и присмотреть, как бы не умыкнули чего. Видимо, дьяволу мало одного любостяжания и похвальбы богатством! Ему необходимо ещё и кровопролитие на улицах Тмутаракани! Искушает же нечистый человека, пока тот молод! Видать, старые кости лукавому ни к чему. Гоняют человека демоны, словно пук сухой травы от одного греховного пристрастия к другому. Бесконечные, пустые траты, фальшивые друзья и ненадёжные соратники. Постылый, гадкий Феоктист! Мерзкий гой! Цуриэль слышал, как, выходя из тени портика в знойное марево, Феоктист вполголоса назвал Иегуду выжигой и христопродавцем. Облаял хозяина в собственном его доме, собака!

* * *
Полумрак в опочивальне Иегуды Хазарина нарушал единственный едва живой огонёк. Подслеповатые глаза Цуриэля видели лишь слабые отсветы на самоцветных камнях. Хозяин дома оставался недвижим, но Цуриэль знал – его воспитанник не спит. Иегуда размышляет и скоро, очень скоро здравый смысл старого воспитателя понадобится ему.

– Иегуди… – окликнул воспитанника старик.

– Приблизься, достопочтенный, – был ответ.

Старик, кряхтя, снял с ног сандалии. Шёлковый ковер приятно ласкал ступни. Иегуда протянул Цуриэлю свиток.

– Ступай, старик, на княжеский двор, – строго проговорил он. – Передай князю Давыду мой поклон и неиссякаемое почтение. И грамоту эту передай.

Цуриэль с низким поклоном принял из рук воспитанника опечатанный сургучом свиток. Молчаливый прислужник обул ноги старика в добротные кожаные сандалии. Явилась дебелая, благоухающая розами Вельвела, и Цуриэль поспешил прочь из вертепа лицемерия и разврата на истомлённые зноем улицы города.

* * *
Он тащился по узким, кривым уличкам, стараясь держаться подальше от разогретых солнцем стен. Заходящее солнце окрасило белёные домишки во все оттенки розового. Позади шагал сонный прислужник, рассеянно закрывая голову старого хозяйского наставника опахалом из павлиньих перьев. Цуриэль, будучи в крайне раздражённом настроении, не отрывал взгляда от земли. Он проворно перешагивал через овечьи шарики и конские лепешки, сохраняя обувь в первозданной чистоте, бубнил что-то незатейливо-бранчливое, непрестанно шлепая влажными губами. Внезапно старик замер. Его обутая в сандалию нога, до этого ступавшая по мелкой пыли, вступила в нечто влажное и податливое. К большому, заскорузлому пальцу правой ноги прилип ком влажной коричневатой грязи.

– Мерзкие гои заливают улицу своими нечистотами! – проворчал старик. – Боже, перенеси нас в край обетованный, где даже грязь бела и благоуханна! А здесь повсюду пахнет кровью. Или мы не по улицам богоспасаемого города гуляем, а по нечистой бойне, в том пышущем смрадом месте, где христиане забивают свиней?

Прислужник, не дожидаясь приказа, отставил в сторону опахало, принялся лить на ноги старика воду из бурдюка, который повсюду носил за спиной. Ноги Цуриэля мгновенно окрасились красным. Они оба – и старый наставник, и молодой прислужник – стояли в луже крови. Кровь оказалась совсем свежей, не успела побуреть-загустеть. Прислужник выронил бурдюк, расплескав без пользы остатки воды. Но вот кровь, смешанная с водой, снова впиталась в пыль у них под ногами, сделавшись невнятным коричневым пятном.

В тот же миг тишина истомлённого зноем мироздания огласилась истошными воплями, рычанием, бранью. Бранились грязно, употребляя самые похабные слова из трёх известных Цуриэлю языков и одного неизвестного.

– Это русичи! – глаза прислужника сделались круглыми от ужаса. Его узкое, смуглявое, носатое лицо уроженца закавказских плоскогорий сделалось мертвенно-бледным.

– Вероятно, опять кого-то режут. Но ты не бойся, Иоахим. Скорее всего, они полосуют друг друга плетьми. Вшивые северяне пьют вино, не разбавляя его водой. От этого они теряют способность мыслить здраво.

– Здесь кого-то режут, – прислужник был ни жив ни мертв от страха. – Хозяин! Это давешние матросы с той ладьи, что пришла под полосатым парусом!

– Говорю же тебе, это не варяги! Дикари не разумеют ни одного из языков, кроме собственного!

Они миновали белёную стену дома и подошли к высокой каменной ограде, отделявшей сад от тесной, загаженной конским помётом улички. Бранились и дрались за оградой, в саду. Ветви абрикосового дерева сотрясались, осыпая прохожих завязями плодов и увядшими соцветиями. Цуриэль и Иоахим посторонились, чтобы пропустить двухколёсную повозку, оба невольно прижались спинами к дощатым, окованным железом воротам. Свежий ветерок слетел с неспокойной глади вод, ринулся в ущелья истомлённых жарой улиц, закрутил вихрями тёплую пыль, выдул зной в степь. Уличка наполнялась народом. Откуда-то возникла торговка с большой корзиной, полной трепещущей рыбы, за ней бежала стайка чумазых детишек, спешил по своим делам босой сапожник, бренча связкой башмаков на длинной жерди. Никто не обращал внимания на крики за оградой. А там разгорелась нешуточная драка. Брань утихла, зато стал слышен звон металла. Глаза прислужника округлились от ужаса.

– Айяяяррр! – вопили за забором.

Громовой голос был подобен рёву разъярённого быка. Далее последовала длинная фраза, произнесённая на неизвестном Цуриэлю наречии, но щедро сдобренная общеизвестными ругательствами и страшными богохульствами. И Цуриэль, и прислужник, и случайные прохожие на уличке – все слышали удары бича, звон железа, грохот падающих тел, все видели сотрясающиеся от ударов кроны дерев в саду.

– Кого-то подвергают жестокому наказанию, – предположил Цуриэль. – Но это не помешает мне исполнить долг: доставить письмо по назначению!

Цуриэль говорил складно, но с места тронуться не решался. Так и стоял неподвижно, словно его пригвоздило к месту метко брошенное копьё.

Наконец дверь из сада с силой распахнулась, больно ударив Цуриэля коваными скобами по лопаткам. Выпавший наружу человек оказался огненно-рыжим полуголым великаном. Плечи и грудь его были исполосованы свежими багровыми рубцами. В правой руке он сжимал короткий, обоюдоострый меч, в левой – порожний надтреснутый кувшин. Мутные очи его смотрели рассеянно, алый рот изрыгал невнятную брань. Цуриэль посторонился. Рыжий великан направился вверх по улице туда, где над плоскими крышами глинобитных домишек возвышался храм, посвященный Марии-пряхе, матери распятого колдуна.

– Спеши к своему господину, мразь! – кричали ему вслед из сада. – Скажи ему: князь Володарь всем простит, кому должен!

– Эй, жидовин! – Цуриэля не только окликнули, но и ухватила за полу туники.

Тощая, покрытая густым волосом рука высунулась из-за створки распахнутых ворот. Цуриэль зашипел, попытался оттолкнуть незнакомца, но костлявая, похожая на птичью лапу кисть крепко держала его за край одежды. Тонкая шерсть туники затрещала.

– Отцепись, нищеброд! – Цуриэль не на шутку озлился, тщетно пытаясь вырваться из цепких лап.

– Не оскорбляй мою святость, жидовин!

– Святость?! – борода Цуриэля вздыбилась, тюрбан съехал на сторону, он размахивал руками, бился, словно птица в силке. Его плюгавый пленитель выполз из ворот. Высокий, тощий, одетый в нечистое ветхое тряпье, он нестерпимо смердел перегаром, чесноком и конским потом. Цуриэль видел прямо перед собой его загорелое до черноты, костистое лицо, обрамлённое длинными, нечёсаными волосами.

– Изыди, нечистый гой! Почто ты протянул ко мне свои немытые хваталы?! Ты источаешь невыразимый смрад! Изыди, нечестивец!

Цуриэль ругался, хватал волосатые руки, силясь отцепить их от своей одежды, а сам всё заглядывал через его плечо в сад. Усыпанные розоватыми лепестками дорожки были пустынны. Огромный серый гусь гулял под персиковыми и ореховыми деревами, чинно переставляя желтоватые лапы. Весь сад, сколько мог видеть старческий взгляд, оказался усыпан глиняными черепками, обрывками одежды и обломками домашней утвари. Но ни единого движения не узрел Цуриэль, ни звука не уловило его чуткое ухо. Только один раз мелькнул рыжий бок чудной, златогривой кобылы, словно солнечный луч, плясавший меж ветвей, нечаянно соскочил на землю. Цуриэль двинулся вперед, оттесняя хмельного оборванца, назад, за ворота, в сад. Тот повиновался, отступая, и будто тянул Цуриэля за собой.

– До чего дошло беспутство в Тмутаракани! – причитал Цуриэль. – Нищеброды порядочных граждан за одежды хватают и тащат. Зачем? Куда? Грабеж?

– От нищеброда слышу! – отозвался ему немытый незнакомец. Он говорил на языке ромеев чисто, без запинки. Это обстоятельство и унимало гнев Цуриэля, и ещё больше распаляло любопытство.

– Моё имя – Возгарь. Для русичей я такой же язычник, как и ты, иудей. Зачем же ты хаешь меня?

– Служитель мёртвых богов… – фыркнул Цуриэль.

– …дай деньгу! – Возгарь наконец перешел к сути дела.

– Нет денег… – рассеянно шипел Цуриэль, вытягивая шею. – А что это там у вас…

– Как же «нет денег»? А кошель? Вон на поясе у тебя кошель! Неужто пустой?

– Башка у тебя пуста! – Цурэль наконец разглядел чудную, золотистой масти кобылу. Княжеский отрок водил прекрасное животное по саду. Кобыла выглядела хорошо, хотя, на взгляд Цуриэля, несколько заплыла жирком.

Робкий обычно Иоахим на этот раз настолько осмелел, что попытался ударить Возгаря древком опахала, но тот проворно увернулся.

– Оставь, Иоахим! – Цуриэль снисходительно взмахнул рукавом. – Я вижу, ты разумеешь греческий язык, старик, в то время как многие в этом доме изъясняются и бранятся на языке русичей.

– Разумею! – был ответ. – Моё имя Возгарь. Я не только владею греческим и арамейским языками, но и могу писать. Я учен. Я – волхв!

– То-то я и слышу! – Цуриэль задумчиво пожевал губами и протянул волхву заветную грамоту, адресованную князю.

Они вошли в сад. Цуриэль шёл следом за Возгарем, осторожно перешагивая через кучи ломанного хлама – следы недавнего побоища. Возгарь двигался уверенно, не выпуская из рук раскрытый пергамент.

– Писано по-гречески, – волхв рассуждал деловито, не умеряя шага. – Только незадача, достопочтенный…

– Цуриэль моё имя!

– Достопочтеннейший! Наш князь не понимает ни греческого, ни арамейского, ни какого иного языка, если слова его написаны буквицами, будь то на пергаменте, на папирусе, на бересте или попросту на тыне.

– Ах! – отозвался Цуриэль.

Старый воспитатель Иегуды Хазарина совсем уж отрешился от неуважительных мыслей о волхве. Шествуя следом за ним по саду, старик имел возможность рассмотреть амулеты на шее и на поясе Возгаря. Цуриэль ни рожна не смыслил в еде и винах. Старое его тело принимало лишь самую простую, кошерную пищу. Давно утратил он неудобную потребность в обществе дочерей Агари, но в амулетах старый Цуриэль знал толк! На теле волхва болтались, позвякивая, искусно вырезанная костяная домашняя утварь, фигурки скачущих коней, отвратительные рыла неведомого, но чрезвычайно свирепого зверья, высушенные нетопырьи крылья, отлитые из бронзы, сладкозвучные бубенчики, чётки, бусы. Всё это добро звякало и бренчало при каждом шаге владельца.

– Помоги мне, кудесник! – проговорил Цуриэль, пряча правую руку в складках туники. – Вот возьми! Тут немного. Старый воспитатель Иегуды, покидая в урочный час родной кров, не рассчитывал на многие траты. Но ты прими, не побрезгуй!

И Возгарь поклоном принял подношение. Внезапная почтительность волхва поразила Цуриэля не менее, чем вид его амулетов.

– Я думаю, мы сговоримся, – задумчиво произнес Цуриэль.

– Речь идёт о набегах и воинских подвигах…

– В толкование о доброй прибыли и честном заработке… Однако в этом доме, где буйствует младший из князей русичей, тебе, кудесник, неудобно иметь жительство…

– Я проживаю при дворе Давыда Игоревича, а сюда прибыл по поручению, сопровождая важного посланника…

Далее волхв поведал Цуриэлю о печальной участи отважного воя, осмелившегося стать вестником управителя Тмутаракани и напомнить Володарю Ростиславичу о данной им присяге. Слёзно жаловался Возгарь на житие впроголодь при княжеском дворе, на непрестанное глумление дружинников-христиан. Сетовал кудесник на нетвёрдую веру самого управителя, который, казалось, не веровал ни в каких богов, ни в распятого колдуна, ни в лесных идолов. Цуриэль добросовестно сочувствовал, так истово при этом кивая головой, что белый тюрбан съехал со лба до самого горбатого носа его. Во всё время разговора оба собеседника непрестанно гнули спины, одаривая друг друга почтительными поклонами.

– Я направляю свои стопы в дом князя, – произнёс в завершение разговора Цуриэль.

– Я отправляюсь туда же, достопочтенный, – в тон ему отозвался Возгарь.

– Там и сладим дельце, – Цуриэль подмигнул Возгарю и, покачивая тюрбаном, отправился назад, к воротам.

Черепки скрипели под подошвами его сандалий. Следом плелся перепуганный Иоахим.

– Господин мой! – едва слышно лепетал прислужник. – Такое побоище я видел в детстве, после нападения на город степной конницы. Вы посмотрите только! Разломали даже коновязь! Дикие люди, но какова же силища!

Но Цуриэль, погруженный в планы и расчёты, не отозвался на бормотню ничтожного человечка.

* * *
Стоит ли говорить о том, что тмутараканская уличка, ведущая от окраины города, где, окружённые садами, стояли дома богатых горожан, вела к центральной площади. Там, посреди свободного от растительности пространства, стоял высокий, сложенный из камня княжеский дом. Русские дружинники называли его «терем». Терем был обнесён частоколом, из гладко отёсанных и заострённых наверху брёвен. Частокол русские воины называли «тыном». В тыне были устроены одни лишь ворота, а за ним располагались княжеские службы: поварня, псарня, конюшня, загоны для прочего скота. Сами дружинники жили под одной крышей со своим князем, в невысокой, обнесённой на византийский манер крытой галереей пристройке. Цуриэль, приветствовав низким поклоном знакомого стражника, через высокие двери, по крутой, узкой лестнице пробрался прямо в княжескую опочивальню. Встречные русичи буравили его тяжёлыми взглядами, но проходу не препятствовали. Так старый наставник Иегуды ещё до захода солнца пал в ноги князю Давыду.

– Перед твоей милостью грешный Цуриэль, – бубнил старик, уткнувшись носом в ворсистый ковер. Он щебетал на языке русичей, испытывая постоянное беспокойство. Вдруг да сболтнет шаловливый язык неуместное или бранное словцо. Обидчивы дружинники князя. Чуть что – хватаются за плети и давай душу из тела выколачивать.

– Прибежал по жаре со срочным посланием… – Цуриэль осмелился наконец взглянуть на князя. Широкое и красное лицо управителя Тмутаракани хранило обычное для него выражение брезгливой недоверчивости. На том Цуриэль и успокоился.

– Что принёс?! – взрыкнул Давыд Игоревич.

Цуриель подскочил, приблизился к князю, подал пергамент. Он слышал, как Давыд разворачивает свиток, как сопит, силясь прочесть послание. А сапоги-то у князя шёлком шитые, с носами гнутыми. А шальвары шёлковые, в синюю и лиловую полоску. А рубаха красная, по вечернему времени не перепоясана. Не при оружии князь, по-домашнему сидит, бороду на широкую грудь выложив. Наконец старик решился снова глянуть в княжьи зраки. Чёрный взгляд, недобрый, непростой, неумудрённый. Пялится попусту в пергамент, ничегошеньки в буквицах не смысля. Цуриэль смиренно ждал, когда же князь сознается, и этот момент не замедлил настать.

– Позвать разве Мышату?! – пророкотал князь.

– Не, Мышата на ромейском не разумеет, – отвечал стоявший неподалёку красивый витязь в широкой, шитой золотом шёлковой рубахе.

– Тогда Захария Мичиславича? – князь именовал своих подданных, поглядывая на Цуриэля из-под лохматых бровей.

– Володаря надо кликать, – сказал кто-то. – Тот знает язык ромеев.

– Не надо мне Володьки, – хмуро отозвался князь. – Зовите волхва. Пусть он нам растолкует… Эй, Клещ! Сбегай-ка до Возгаря! Да пусть не забудет священного гуся! Ты можешь остаться, старик, если не боишься колдовства…

Цуриэль чинно поклонился и переместился вместе с Иоахимом поближе к двери и подалее от греха. Вскоре из галереи донеслись мерный стук и бряцанье – то шествовал Возгарь. С каждым шагом он ударял посохом в пол, при каждом движении амулет и колокольцы на его теле, соударяясь, издавали певучие звуки. Коровье стадо, возвращающееся в вечеру с пастбища в родные коровники, издаёт подобные же благостные созвучия. За волхвом следовал неюный ученик его, сутулый и подслеповатый вечный отрок, именуемый Борщом. Этого псивобородого молодца Цуриэлю частенько приходилось видеть в корчме грека Феоктиста. В той самой корчме, что смердит премерзкими объедками неподалёку от тех городских ворот, ведущих к пристани. Там этот самый Борщ ел и пил, но монеты не платил, всё больше в долг подъедался. Воздержанный в еде и питии Цуриэль неустанно изумлялся невероятной прожорливости тощего Борща. Ученик волхва также признал его и морду отворотил. Пришлось на старости лет вокруг прощелыги таскаться, чтобы в глаза заглянуть. И заглянул-таки, и увидел сильно измордованную, в кровоподтёках, похмельную харю.

– Что смотришь? – буркнул Борщ едва слышно, дабы не обращать на себя внимание высокого собрания.

– Да так, – отозвался Цуриэль. – Присматриваюсь, есть ли разум в очах! На языке ромеев складно говоришь, без запинки. Может, и столкуемся для обоюдной пользы.

И князь, и хоробрая дружина, всё прислушивались к липкому, скрипучему голосу его наставника. Возгарь толковал письмецо Иегуды, бегло переводил с греческого языка на язык русичей. Цуриэль прислушался. Возгарь изрядно перевирал смыслы Иегудиных речей, перевирал искусно, витиевато, то и дело бросая заискивающие взгляды в сторону старого воспитателя так, словно жаждал поддержки, подтверждения правдивости своих слов. На князя же волхв поглядывал совсем иначе. Цуриэль, оставив в покое Борща, снова переместился, дабы видеть лицо его наставника. Конечно, Возгарь боялся Давыда Игоревича, с опаской ежился на щербатые ухмылки его дружинников. Отважные воители! Покрытые следами ран рубаки! Большинство из них с трудом разбирали писаные слова, а некоторые и вовсе не умели читать.

– Раболепное презрение? – едва слышно прошептал сморщенный рот старика.

– О, да! – откликнулось ему эхо из-под низких, расписных сводов княжеских палат.

Цуриэль спрятал ухмылку в бороде. Да, видимо, драли волхва нагайками лихие северные рыцари, драли, и не раз. Ой, как хочет старый служитель мёртвых богов избрать себе иную судьбу! Но для этого ему нужны деньги. А Цуриэль посулит, а Цуриэль подскажет, а Цуриэль, может быть, даже чего-нибудь даст!

Волхование прошло, как по маслу. Гусь оказался магической птицей. Зверь истошно взгоготал, когда Борщ привычным движением выдернул у него из хвоста сизое перо. Поднесли светильник. Отвратительно запахло паленым пером. Волхв растер в шершавых ладонях серый пепел и высыпал его в миску с водой, поданную Борщом. Отпущенный на волю гусь расхаживал по княжеской горнице, опасливо косясь на гомонящих дружинников.

– Тихо! – взревел князь Давыд. – Говори, Возгарь! Лей свой яд в христианские души!

Волхв одним духом осушил миску. Цуриэль поморщился. Дальнейшее мало интересовало воспитателя Иегуды. Во всё время волхования он рассчитывал и прикидывал, сколь много он должен заплатить волхву за столь удачное глумление над княжеской дружиной. Двух гривен будет достаточно или надобно больше? Привычка к бережливости, расторопность и надёжность являлись неоспоримыми достоинствами старого Цуриэля.

Волхование было в самом разгаре, когда Цуриэль покидал княжеские палаты. Вослед ему неслись вопли Возгаря. Волхв достиг полнейшего самозабвения. Его голос, подобный визгу гойского борова в период гона, метался под низким потолком княжеской опочивальни. Поддерживаемый звоном бубенцов и гоготанием гуся, продажный песельник повествовал свирепой княжеской дружине о неоспоримых выгодах морского похода к берегам богатой страны Шуршун. Цуриэль на миг замер, опасаясь, что Возгарь утратит разум и в волховском угаре, наглотавшись отвратной дряни, произнесёт названия морских судов. Тех самых судов, что поименованы в письме Иегуды. Но волхв работал тонко, уместил предсказание об уместности морского похода в одну строфу, где говорилось лишь о благоприятной погоде и удачливости шкипера. И не более того! Ни-ни! Умиротворённый, Цуриэль ступил на вечернюю площадь. Дела его шли лучше некуда!

* * *
– Кобыла зажирела, Володарь Ростиславич, – Илюша склонился к его изголовью. Как девица, румян и пахнет по-девичьи – цветочным медком да молочком.

– Неуместно мне по жаре таскаться, – нехотя отозвался князь.

– Из жратвы – одна лишь каша да вонючая баранина, – не отставал Илюша. – Её половец Кукниш под седлом привёз. Не могу есть эдакую мерзость – хоть убей. Сам видел, как он шмот мяса из-под седла доставал. А в нём, в мясе-то, белые черви кишмя кишат, Володарь Ростиславич! А он об ляжку его, да так ловко, что черви наружу повыскакивали! Теперь харчат её, а я не могу. Да и постный же сегодня день…

– Постный день, говоришь? – Володарь прислушивался к Илюшиным жалобам сквозь сон. И не желал князь подниматься с ложа, и невмоготу стало жалобам внимать. Рядом, под кошмой беспечно сопела девка-половчанка, именуемая Сачей. Не хотелось Володарю тревожить неуёмную девицу. Утомлённый ночными игрищами, шумливыми, требовательными ласками Сачи, Володарь хотел теперь немногого: проваляться на сладком ложе до вечера, отужинать с любезной дружиной, набраться сил для новых любовных свершений. Не то достанется и ему ночью кнутом. Володарь усмехнулся, вспоминая, как Сача исхлестала плетью Давыдкиного посланца, огромного, незлобивого Мышату. Неровен час и убила бы, не вмешайся он вовремя.

– Так поди выуди хоть рыбку. Вон оно, море-то! А ты удить мастак… – посоветовал он Илюше.

– Я из реки умею удить! А на море… Там волны, боязно что-то…

– Да ты не ленив ли, отрок? – князь потянулся, отверз очи, сглотнул горький ком. Эх, похмелиться бы! Но и это лень.

– Сбегай до корчмы, Илюшенька. Купи меду, что ли…

– Денег – ни полушки. Не на что в корчме купить…

Володарь натянул кошму на голову. Там, под плотной шерстяной тканью остро пахло телом Сачи. Князь, испытывая новый прилив мужской силы, прикрыл глаза. Нет, не быть ему сегодня исхлестанным бичом, он и сам…

– Жемчуг скучает… Утром Мэтигая за плечо цапнул. А тот ему и морковки предложил, и гриву расчесал. Всё одно – не хочет Жемчуг Мэтигая, – привёл Илюша последний довод.

Володарь осторожно, стараясь не потревожить Сачу, вылез из-под кошмы.

– Поди, седлай, что ли, коней. И в правду надо их прогулять.

Илюшка кинулся к двери. Эх, до чего ж коряво житье в Тмутаракани! И всё-то у Володаря есть, одной лишь радости нет как нет. Умыкнул тать радость у князя. Да и кто же тот тать? Не местный ли уроженец – Иегудушка Хазарин, странный, неизъяснимо опасный, будто ряженый чёрт? И полюбился же ему князь Володарь. И повадился Иегуда-сатана на Володарев двор что ни день таскаться, странные разговоры говорить. И всё-то совращает, а на что – не понять. И денег-то сулит, но ни полушки не получено пока. Один лишь смысл в его речах ясен: ступай, князь Володарь, за море, к таврическим берегам. И там грабь, и там круши, и там будет тебе прибыток и слава. Нешто и правда поддаться уговорам Иегуды, отправиться, что ли, в Тавриду? Может, там не только прибыток и слава? Может, там она, радость, на высоком холме сидит, на море смотрит, его, Володьку, дожидается?

Володарь натянул порты и рубаху. Взялся было за меч, да передумал. Успеется ещё намахаться-то! А на дворе – теплынь! А море неподалёку! Нешто и правда поплыть? Вспомнились Володарю рассказы лепшего друга Демьяна о дальних походах по морям, о неистовом восторге штормов, о любопытных странностях чуждой жизни. Да где теперь Демьян? Дожди давно уж, поди, смыли плоть с его костей, степные ветры развеяли по миру прах. Эх, не довелось и схоронить! Зато память осталась, светлая, золотая: конь да кобыла. Вот они стоят под седлами. Шустрый Илюшка на славу постарался, быстро спроворил. А вот и Жемчуг, могучий, злобный, необузданный. Нехорошо смотрит на Колоса, недобро. Неужто снова вознамерился затеять драку? И верно! Скалит зубы Жемчуг, кричит да и Колос – не мерин престарелый, копыта чай не пеньковые. Взыграл, взбрыкнул, взметнулся, Илюшка на узде висит, воздух ножонками молотит. Жемчуг стоит, крепостной башне подобен, зубы скалит, к битве изготовился – вырвет у ворога шкуры клок, ткнёт в морду острым копытом. Недалёкий половец Мэтигай держит его за узду. Этот уж сбежал бы давно, но боится княжеского гнева. Эх, степное племя! До наживы жадное да нестойкое. Чуть что – шасть в ковыли, и след простыл – пусть матушка-степь укроет. Не станут половецкие воины оплотом стоять, сбегут.

– Не сдюжу, киназ! Бросаю узду! – возопил Мэтигай и бросился наутёк.

Жемчуг степенно, не торопясь направился к беснующемуся Колосу.

– Беги, Илюша! – тихо попросил Володарь. – Беги, не калечься!

Кони дрались, сметая на стороны дворовую утварь. На вопли хозяина дома, престарелого торгаша из племени аланов, сбежались и вся его дворня, и дружинники Володаря – половцы.

А кони тешились как умели. Сорвали и растоптали в мелкую щепу воротину конюшни, смели колодезную надстройку, раскололи копытами бочину тандыра, довершили разгром коновязи, искровянили друг дружке шеи и бока. Володарь уж с тревогой стал посматривать на Жемчуга. Противник его старого товарища оказался не менее борзым и злым, но годами был моложе, сильней, выносливей.

Меж тяжёлых копыт металась, заполошно гогоча, мелкая домашняя птица. Даже огромный, замечательной дородности индюк почёл за благо поспешно удалиться в безопасное место, за широкую спину князь-Володаря. На шум побоища из дома выбежала Сача. Простоволосая, полуобнажённая, она не побоялась ослушаться княжеского приказа, приблизилась к коням. Шальная девка сумела ухватить Колоса за узду, смогла и на спину прыгнуть. Тут пришлось и Володарю вмешаться. А что делать? Не отдавать же честную драку на откуп бабе? Втроем, сообща князь, Илья и Сача угомонили бойцов, развели по разные стороны двора.

– Рушишь моё имущество, князь, – бормотал вислоусый алан-торгаш. – Убытки, кругом одни убытки. Дружина твоя, хоть и невелика есть, но жрать сильно горазда. Погреба пустеют, а я платы с тебя не имею. Я уважаю княжескую честь, но счёт выставлю за всё. За каждую досочку, за каждый горшок, за каждую птицу, которой твоя челядь шею свернула.

– Выставляй! – захохотал князь Володарь. – Как отвоюем – так и отплатим тебе! Отворяй ворота, алан! Гей, Сача! Ступай домой, баба!

– Ишь, крутит-вертит… – бормотал хозяин, снимая засов и с усилием растворяя тяжёлые воротины. – Я нажалуюсь управителю… Я истребую своё… Ожидали защиты – получили разорение…

За гулом копыт Володарь не расслышал докучливой воркотни старика-алана. Старинушка Жемчуг одним духом вынес его из тени ореховых дерев в лабиринт узких уличек Тмутаракани. Колос, ретивый и злой, нёсся следом. Разбойник норовил догнать Жемчуга. И догнал бы, и покусал бы снова, если б не твёрдая рука верного Илюши. Докучливые простолюдины шарахались на стороны из-под ног коней. Володарь видел искажённые страхом лица, раскрытые провалы ртов. Наверное, они ругали его, наверное, даже проклинали. А он, знай себе, раскручивал над головой витые ремни тяжёлого бича. Время от времени, когда Жемчуг проносил его под белёной стеной глинобитного домишки, Володарь ударял по ней бичом. Тогда твёрдые узлы ремней высекали из стен серое крошево. Князь правил к морю.

Серо-зелёная гладь – подвижная, переменчивая, неохватная – манила его неизъяснимо. Вот копыта Жемчуга омылись волнами ленивого прибоя. Князь пустил коня шагом. Илюша поравнялся с ним, предусмотрительно удерживая Колоса на почтительном расстоянии.

– Норовистый конь! Злобный, будто зверь лесной! – кричал Илюша. – Ой, боюсь не совладать!..

Володарь соскочил с седла на плотный песок. Выскакивая из дома, он не удосужился надеть сапог. Влажная, выглаженная прибоем поверхность приятно холодила босые ступни. Князь бросил узду, настрого наказав коню не приставать к златогривому сопернику. Жемчуг послушно побрёл следом за ним по кромке прибоя.

– Ой, боюсь… – не унимался Илюша, сжимая в горсти поводья Колоса.

– Нешто продать его, Илюша?..

– Продай, Володарь Роситиславич! Не прокормить, не совладать…

– Память о товарище…

– Денег – ни полушки, – напомнил Илюша, надеясь, что князь склонен уж поддаться уговорам. – Да и кудесник тоже советует. Говорит: что же ваш князь и прокормить дружину не способен, и ратного труда избегает. Это он о походе в Таврику хлопочет… И вправду, батюшка-князь, засиделись мы на праздных харчах. Половчане скучают, подворовывают… И Мэтигай вернулся из степи ни с чем.

– Знаю! Нет войны – нет добычи, нет жизни. Кто-то должен пасть в бою, чтобы дать жизнь другим. Кто-то должен полить землю кровушкой, чтобы она дала всходы ненависти и любви… – князь уставился на море. – Вот смотрю я, Илюша, и думаю: сколько даст нам добра заморская добыча? Проживём и её, а потом…

– Волхв толкует, будто князь Володарь уж не способен к здравомыслию, будто не слушает братних советов управителя, будто есть и купец на твоих коней – местный богатей – чуда-Юда.

– Эх, – князь Володарь вздохнул. – Все мы – люди, и каждый из нас хоть на что-то да способен. Мерзкий прыщ колдует. Колдование его и погубит. А мы с тобой железом машемся, и наша судьба – пасть в бою. А где? А как? Да какая ж разница! Завтра поутру ступай-ка в дом Юды-чуды. Скажи, дескать, князь коня да кобылу продаёт… За четыре гривны продает память о лепшем друге…

* * *
Подгоняемый Вельвелой, Цуриэль выскочил из ворот.

– Смотри, старик! Не жадничай! Помни указание хозяина и не помышляй пренебречь моим хотением! – она кричала, она размахивала руками, она трясла рыжими патлами, и огромные груди её колыхались под тонкою тканью туники.

Наконец развратницу скрыла садовая калитка. Дощатая дверца хлопнула, и Цуриэль зашаркал под мелким дождичком к избранной цели. Верный Иоахим на этот раз остался дома. Важные дела следует вершить в тайне, а тайны не любят ушей придурковатых, алчных простолюдинов. В поясном кошеле бренчала мелочь. Цуриэль нарочно попросил выдать ему на расходы мелкой монетой, и старый Иегудушкин казначей, гололицый евнух Овадья, отсыпал ему груду резан. Вдруг да удастся сбить цену, а с русинских князей сдачи не получишь. Да и Возгарь беспокоил старика чрезвычайно. Вскормленный щедрыми подношениями Цуриэля, гадатель наладился рядиться в шелка, пристрастился к хорошим шуршунским винам. День-деньской торчит в корчме, подобно занозе в ладони, заносчивость вскармливает. Жирует на виду у княжеских дружинников, кои там же обретаются. Что будет, если в беспечном до сей поры управителе воспылает интерес, откуда-таки у Возгаря столь значительные средства? А если князь Давыд учинит расследование?

* * *
Цуриэль шагал торопливо. Ещё до наступления полудня он сунул искажённый желчной раздражительностью лик под своды портовой корчмы, внёс привычное к набожной воздержанности тело в препохабнейшее чрево разврата, населённое тупыми, смрадными, прожорливыми тварями. Старик скоренько огляделся. Всё как обычно в этом месте: дымно, людно, некошерно. Сплошь убогие излишества, невыносимый шум и сумятица. Прислуга немыта, нечёсана, одета в рубище. Добро бы только пацанята вороватые под ногами шныряли. А тут ещё и женщины. Да какие! Голоногие, вислогрудые распутницы! На Цуриэля смотрят равнодушно. Известное дело! Со старого жида ни полушки не поимеешь. Другое дело – моряки. Те готовы щедрой рукой оплачивать телесный блуд. И он на старости лет приобщается ко греху, в ту же геенну валится, падает с каждым днём всё быстрее. Пришёл в нечистое место, принёс груды монет, чтобы воздать нечестивому прощелыге за блуд словесный.

Грудь Цуриэля испускала тяжкие вздохи, глазки шарили в дыму, силясь разыскать-таки Возгаря, но для начала обрели вящее утешение в виде синего пера на нелепой шапке отважного кормчего Амирама Лигурийца. Сам кормчий сидел за одним столом со своим пером, и никого-то рядом с ним не оказались. Пустовали и соседние столы. И горластая, обветренная матросня, и проходимистые купчики-степняки, и неясной наружности бродячие твари, и портовые потаскухи – все остерегались не только усаживаться за один стол с Амирамом, но и умащиваться неподалёку не стали. Нетрезвая, упившаяся хмельным голытьба с неизменной опаской посматривала на длинный, узкий меч Лигурийца. Испещрённое от гарды до острия странными рунами, оружие лежало рядом с хозяином, словно задремавший после удачной охоты хищник, расположившийся на отдых в портовой корчме. В Тмутаракани многие боялись Амирама Лигурийца, многие не любили его, но уважали все. Да и что греха таить, никудышный из Лигурийца иудей, недобросовестный. Синагогу не посещает, с рабби не беседует, ест некошерную пищу, пьет – и того хуже. Исходил все моря. Занимался всяким промыслом, не гнушаясь и душегубства. Такому от Тмутаракани до Генуи – рукой подать. А уж пресловутая Шуршун, или Таврика, как её называют русины, – будто дом родной. Там и разбой, и нечестный торг творить удобней. До Константинополя далековато, а в Тмутаракани один закон: что ни год – новый князёк, и последующий всегда подлее предыдущего. А Амирам, вот он, неизменный, всё тот же, не ведающий страха, не ищущий успокоения в богатствах. И страшный меч его при нём, лежит на длинной скамье в блеске чарующей наготы.

Цуриэль шарил глазами по корчме, избегая встречаться взглядом с Амирамом. Наконец его поиски увенчались успехом. В дальнем тёмном углу по левую сторону от очага, возле дощатой двери на задний двор он обнаружил обоих. Волхв и его престарелый ученик сидели над миской мелкой, отваренной с пряными травами рыбёшки. Сидели голова к голове и вроде бы шептались о чём-то. Большая серая птица, именуемая русичами гусаком, пристроилась у них в ногах, под столом. Магический гусь Возгаря смиренно сложил крылья, спрятал клювастую голову в перьях и, судя по всему, спал. Цуриэль вздохнул с облегчением. Появилась счастливая возможность подобраться к волхвам незаметно, порешать миром необходимые дела. Ах, если б удалось избежать ястребиного взора Амирама!

– Будьте благополучны, достопочтенные! – Цуриэль приветствовал гадателей заговорщицким шёпотом.

Тело его нависло над заветным столом, но глаза продолжали блуждать по дымной корчме.

– Дозвольте присесть, дозвольте дать отдых усталым ногам…

Цуриэль плюхнулся на скамью, расположился так, чтобы не терять из вида ни Лигурийца, ни его страшного меча. Силясь преодолеть волнения, старый воспитатель Иегуды сучил ногами. При этом чувствительные стариковские пальцы постоянно натыкались на пернатое увесистое тело гуся. Цуриэль хватался за кошель, посматривал на Борща, сосредоточенно поедавшего мелкую, отменно приготовленную рыбёшку. На столе стоял порожний кувшин, кружки, чашки. Столешница была покрыта подсыхающими пятнами пролитого вина, усеяна объедками. Остатки пищи набились в бороду осоловелого Возгаря, который восседал напротив, спиной к Лигурийцу. Низко склонив кудлатую голову, кудесник взирал на Цуриэля бессмысленным воловьим взглядом. Волхв часто и прерывисто дышал в лицо собеседнику чистейшим бражным духом – он оказался мертвецки пьян.

– Гойские помои! – воскликнул Цуриэль. – Разве можно творить полезные дела, когда вокруг торжествует беспутное пьянство? Я плёлся сюда с другого конца города, я вымок, я утомился. И что я застал?

– В твоих речах много лукавства! – промычал Возгарь, потрясая бородищей.

– Уж верно, не младенец я! Несметно умудрён! – раздражённо отвечал Цуриэль. – Но даже мудрости моей не достало. Не предвидел я эдаких осложнений! Не рассчитывал застать тебя в столь непотребном для дельной беседы виде!

Разбуженный голосами, под столом завозился гусь. Его грузное тело несколько раз толкнулось в колени Цуриэля. Старик насупился, изготовился к отпору, и не напрасно. Первый же удар клюва в колено исторг из его груди жалостный вопль.

– Уймите гуся! – пропищал Цуриэль. – Ради святости ваших богов, уймите!

– Бор-ррщ-щ-щ! – шипел Возгарь.

– Ш-ш-ш, – вторил ему магический гусь из-под стола.

– Аттту жида, Аврилох! – бормотал Возгарь.

Цуриэль сучил ногами, напрасно стараясь уберечь старческие голени от посягательств осатаневшего гуся.

– Бор-р-рщ-щ-щ! – шипел Возгарь. – Прими у иудейского прислужника мзду! Негоже нам задарма надрываться. Бор-р-рщ-щ-щ!

– Пошарь в мошне, достопочтенный! – посоветовал Борщ. – Может, монеты к рукам-то и прилипнут? Уж тогда ты их отрясешь, а я приберу.

– Ты задолжал им, достопочтенный?

Непомерно тяжёлая десница опустилась на хлипкое плечо старика. Цуриэль застыл телом, зажмурил глаза, снова открыл. Лигурийца на месте не оказалось. Исчез и огромный его меч. В ужасе Цуриэль прикрыл глаза. Старик желал бы и оглохнуть, если б Всевышний наградил его подобной милостью. И Всевышний не бездействовал. Волею своею управитель человеческих судеб придал хребту Цуриэля невероятную чувствительность, и теперь старик каждой косточкой сутулой спины ощущал, как циклопическая фигура кормчего Амирама воздвиглась у него за плечами. Лигуриец стоял, опираясь левой рукой на свой страшный меч. Правой же он накрепко придавил Цуриэля к скамье.

– Будь благополучен, достопочтенный Амирам, – только и смог проговорить Цуриэль.

– Буду! – пообещал Лигуриец. – А ты, достопочтенный, как поживаешь? Не сделался ли ты, ненагоком, жегтвой алчных бгодяг? Не подвеггаешься ли ты подлому вымогательству?

– Мой наставник. – Борщ указал на вконец осоловевшего Возгаря. – И этот достопочтенный старец заключили уговор.

– Сговор… – поправил ученика наставник.

– Нам была обещана плата…

– Мз-з-зда-а-а… – промычал Возгарь.

– За гадательные усилия…

– За чис-с-стую правду и цена тверда…

– И пгавда заганее определена? – подсказал Амирам.

– А то! – взревел Возгарь. – Правда одна, и она у жида в мошне! Гони монету и убирайся!

Трясущаяся рука Цуриэля проникла в кошель. Трепетные, потные пальцы ощупывали, перебирали монеты. Продолговатые кругляши липли к ладони, словно вымазанные мёдом. Цуриэль и взмок, и вконец извелся, но сумел извлечь из недр кошеля под неяркий, пасмурный свет ровно столько монет, сколько полагалось Возгарю за его гадательные утруждения. Под пытливыми взглядами сотрапезников взволнованный, утомлённый собственной жадностью старец яростно тёр ладонью о ладонь. Монеты, оглушительно звеня, падали на каменную столешницу. Амирам усмехался в тараканьи усы, приговаривал едва слышно:

– Щедгая плата, щедгая…

Борщ считал монеты, подгребая их в своему краю стола. Серебряные кругляши исчезали бесшумно и стремительно. Наконец стол опустел.

– Отлепи ещё две полушки, – проговорил Борщ. – Недодал. Не хватает.

От обиды у Цуриэля защипало в носу, предательской влагой наполнились глаза.

– Я дал, согласно уговору, ровно пятьдесят резан и сверх того давать не намерен!

– Довольно с тебя! – подтвердил Амирам. – В твоём кагмане монет больше, чем пегьев на твоём гусе. Поумегь алчность, не то ощиплю клювастого. Дочиста обгаботаю!

И Амирам пнул пернатое тело ногой, обутой в тяжёлый сапог. Гусь, наверное, ошибся. А может, магическая, умудренная древними божествами птица умышленно предпочла старческое колено Цуриэля высокому сапогу Амирама, кто знает… Получив чувствительный удар клювом, Цуриэль подпрыгнул, влажной ладонью затолкал в рот готовое вырваться наружу богохульство, отдышался, проговорил угрюмо:

– Слишком много шума от вас, слишком много беспокойства! Да и траты непомерные. Но не в этом главная беда…

– О чём же гоюешь, достопочтенный? – осведомился Амирам. – Газве зажагить пакостливого гуся? Не гановато ли? Не лучше ли ганьше завегшить заказанное колдовство? А может, ну их, а? Богопготивное ведь дело! Хочешь я по стагой дгужбе погешу всех их одним махом? А обидчика-гуся в пегвую голову!

– Даже если ты, достопочтенный, всех их махом перережешь, тотчас же набегут другие – голодные, жадные и назойливые. И тогда… – пропищал Цуриэль, но Амирам не дал ему закончить речь.

Его хохот, больше похожий на карканье ворона, нежели на звук, производимый человеческой глоткой, произвёл неизъяснимое смятение в корчме. Словно по мановению волшебной метлы, чадная комната вмиг опустела. И матросня, и купчики, и перекатные бродяги, и наёмные воители низшего разбора – все вымелись под дождичек. Только Борщ таращил очи, подобно снулому филину, да его бесталанный учитель храпел, подстелив под лиловеющий лик нечесаную бороду.

– Ступай пгочь, стагый пгойдоха! – проговорил Амирам, отсмеявшись. – Пгавь к дгугой пгистани, стагый выжига! А уж мы-то гастагаемся! А уж мы-то сослужим!

– Га-га-га! – вторил кормчему магический гусь Аврилох.

Не дожидаясь иных предложений, Цуриэль юным воробушком соскочил со скамьи. Он со всех ног бежал прочь, унося от каркающего хохота Амирама, пьяного храпа Возгаря и ехидного гусиного клёкота единственную свою драгоценность – непрестанно шевелящуюся, осклизлую, холодную жадобу.

* * *
Треклятые гойские плутни! Вытряс из мошны малую лишь толику, а жадоба давит так, что продохнуть невмочь. Бормоча страстные молитвы, способствующие угасанию раздражения и пробуждению рассудительности, Цуриэль направил стопы к тому самому дому, где впервые повстречался с Возгарём. Путь старого воспитателя Иегуды пролегал через весь почти город, по узким уличкам, прочь от моря, сквозь сырую, пасмурную хмарь, которая всё же белее терпима, нежели томительная жара. Он собирался пересечь центральную площадь, пройти мимо храма. Заодно и посмотреть, послушать, разнюхать, повыведать новости поганейшего из городишек: чем народ приторговывает, как прелюбодействует, сколько подворовывает и прочие разные нелицеприятные подробности. Цуриэль тащился по уличке, чинно раскланиваясь со встречными. Так, бестрепетно, он и добрался бы до площади, если б не заметил странного. Все, виденные им горожане, спешили ему навстречу, и ни один не движется в попутном направлении. Опомнившись, Цуриэль ухватил за шкирку первого же попавшегося ему навстречу мальчишку-водоноса.

– Что случилась? – зашептал старик. – Где пожар?

– Русичи со степняками вот-вот раздерутся. Младший из князей Желю-воеводу костерит. Мы и побежали от греха подальше. Отпусти, достопочтенный! Тороплюсь я!

Цуриэль ускорил шаг. Скоро кривая улица, словно речка в озеро, влилась в округлую площадь. Дома зажиточных горожан, храм, княжеские палаты за высокой оградой, а неподалёку, над крышами купола синагоги. Площадь, против обыкновения, пустынна и тиха. На храмовой паперти – ни души. Цуриэль сделал два последних шажка, прижался к тёплой стене ближайшего дома, высунул на площадь кончик носа, пригляделся.

Два огромных коня кругами рысили по площади, когда голова старика, увенчанная белым тюрбаном, высунулась из устья улички. Русичи – дружина князя Давыда – и половцы Володаря стали поодаль, улюлюкая. Железа из ножен никто не вытянул, но смотрели друг на дружку озлобленно, в кучу не мешались, так и стали – стенка на стенку. Огромные кони воев, серый и вороной, взрывали тяжёлыми копытами влажную персть. Бородатый, взъерошенный князь Володарь Ростиславич был одет лишь в рубаху, порты да сапоги. Так попросту и сидел босой на неосёдланном коне, словно на минутку выскочил со двора. Другой же всадник, воевода управителя Тмутаракани, приснопамятный друг Иегуды Хазарина, известный народу под именем Пафнутия, по прозвищу Желя, блистал начищенными доспехами. Чёрный конь его так же был обряжен в броню, готовый тотчас вступить в схватку.

К куполам храма взлетали неровный гул и громкая, обоюдная брань. Князь собачился незлобиво, с ленцой, а Пафнутий надрывался добросовестно. Костерил боевого товарища, невзирая на княжеский титул. А сам-то Пафнутий тоже хорош: злобная, забывчивая, живучая крыса. Цуриэль припомнил, как этот самый Желя притащился в хоромы его воспитанника израненный, голодный, с одним лишь истёртым посошком в руке. Как жаловался на бедность да на вероломство степных жителей, обобравших его дочиста. Рыдал, жаловался, Иегуде чуть не в ноги валился. Но старый Цуриэль в доме воспитанника не зря хлеб ел. И на этот особый случай нашёлся у старика дельный совет. Снарядили Пафнутия в эту самую броню, посадили на коня, придали сподвижников. И вот теперь старый Цуриэль, подпирая натруженной спиной шершавый бок кривобокого домишки, наблюдает плоды тяжких своих трудов.

Тем временем всадники сошлись на середине площади. Цуриэль навострил уши. Подойти ближе не представлялось никакой возможности. По серой, пасмурной погоде его белый тюрбан светил, подобно маяку в безлунную ночь.

– Ты бунтуешь, князь! Бунтуешь! – ревел Пафнутий Желя. – Того ли ждёт от тебя управитель? Предать вознамерился? С половцами снастаешься? Засылал Мэтигая в степь. Зачем? Не к хану ли за подмогой? Против кого? Эй, Мэтигай! Выходи наперед! Отвечай как на духу, зачем в степь таскался?

– …отца-мать повидать, – отвечал робкий, но внятный голос из-за спин половецкой дружины.

Цуриэль уставился на Володаря. Да, заскучал младший князёк. Если б не жрал яблочко, то, наверное, челюсти б вывихнул со скуки. А так – только хруст стоит на всю площадь да брань, что затеял воевода с половецкими дружинниками Ростиславича. Кони стояли друг напротив друга неподвижно, даже хвостами не шевелили, даже ушами не прядали, словно оглохли от пустой брехни.

– Выдавай Мэтигая на допрос! Пусть ответит, зачем в степь таскался? – надрывался Пафнутий.

– Не дерзай грубить Рюриковичу, воевода, – лениво огрызался князь Володарь. – Да и воеводой-то ты сделался по желанию моего родича. А до этого кем был?

– Попомни, князь, как Давыду Игоревичу крест целовал, в повиновении клялся! – не отставал Пафнутий.

– Разве в палатах ты был рожден, Желя? – гнул своё Володарь. – Разве в шелках и бархате вскормлен? Разве боярского рода? Перемётный ты шатун. На посылках у всякой мрази подвязался, пока тебя мой родич не приветил и при себе не оставил!

– Брешешь! – взревел воевода.

Быстрым движением он отстегнул от седла неширокую, гладко отполированную дубину.

– Скучно мне с тобой разговаривать, – Володарь, зевая, потянул из сапога плеть. – Глупый ты человек. И ещё я так думаю-подумаю: уж не подлый ли? Подлым родом порождён, чтобы подлые дела творить…

– Взгрею несмотря на то, что Рюрикович. Много твоей родни неимущей по лесам-степям шатается. Но я – воин! Мне ли волков бояться!

Цуриэль едва-едва смог заметить движение руки Володаря. Однако недоеденное яблочко метко ударило Пафнутию в переносицу.

Княжеский воевода икнул, и Цуриэлю на миг почудилось, будто драконье зявало его незамедлительно исторгнет мощную струю ядовитой желчи. Вот это забава! Цуриэль сдержанно улыбнулся. Старый воспитатель Иегуды отдал бы полновесную золотую номисму, чтобы увидеть, как русичи топят друг друга в собственных испражнениях. Жемчуг волчком завертелся на месте, вынося своего всадника из-под замахов дубины, а та, со свистом рассекая воздух, молотила почём зря, да всё мимо. Наконец Жемчуг помчался к краю площади. Цуриэль, онемев от ужаса, уставился в его оскаленную морду. Казалось, конь с сатанинской, плотоядной усмешкой смотрит прямо на него. Володарь также смеялся, скаля крупные белые, изрядно прорежённые в драках зубы, отчего его ухмылка показалась старику ещё более хищной. Цуриэль крутил носом, припоминая глупую поговорку смертельно надоевших ему русичей, повествующую о похожести добрых друзей. Безрассудство! Кругом безрассудство: и в привязанности, и во вражде!

– Здоров ли, сволочь?! – издали приветствовал его князь Володарь. – Не ты ли есть хитроумудрённый приспешник Юды Хазарина?

Цуриэль отпрянул назад, узрев прямо перед собой широкую грудь коня.

– Стой, Жемчуг, – князь склонился с седла. – Погоди топтать благодетеля. Не по наши ли души явился?

– Я деньги принёс… – прошептал Цуриэль.

Пафнутий Желя скорой рысью последовал за князем. Шкура его коня даже в скудном пасмурном свете блистала, будто каменное масло, и была так же черна. Вот конь приблизился, вот стали ясно видны его налитые кровью глаза. Для чего же понадобилось милому мальчику отдавать несметные сокровища в уплату за право обладания подобной сатанинской тварью? Златогрив ли конь, черен ли – всё равно. Раз скотина уж изведала сладость воинской схватки, раз научилась проламывать грудью вражеские полчища, кусать, топтать, крушить и рвать, удержу ей не будет. Куда как лучше скромный мерин, а ещё прекрасней – долгая пешая прогулка: есть время и поразмыслить, и разведать, и подсмотреть. Обзаведись конём огромным, своевольным, кусачим, прожорливым – утратишь навек покой. Вроде бы тварь бессловесная, а по уму многих людишек превосходит. Не сладить, не совладать! Между тем чёрный конь Пафнутия попытался ухватить серого Жемчуга сзади за ляжку. Зубы щёлкнули, Жемчуг вскинул задние ноги, раз, другой. Вороной шарахнулся в сторону, Жемчуг взвился, князь захохотал, окликнул коня по имени, пытаясь угомонить вышедшую из его воли скотину. Цуриэль отпрянул подальше от острых копыт. Полупустая мошна на его поясе печально зазвенела.

– Да ты при деньгах, жид! – Володарь через плечо глянул на Цуриэля. Так цепок, так свиреп оказался его взгляд, что стариковская душонка из впалой груди низверглась до самых пяток.

Но им не дали довершить деловой разговор. Из-за сомкнутых спин дружинников Жели вылетел округлый камешек. Хмельная беспечность не помешала Володарю уклониться от снаряда, да и бдительный Жемчуг подсобил. Могучий конь оказался большим ловкачом, подался вбок, прижал старого воспитателя Иегуды к разогретой солнцем стене. На миг старику почудилось: ещё миг – и вовсе раздавит его обезумевшая скотина. Гойское прелюбодейство! Почтенным гражданам не стало безопасного прохода по улицам города! Средь бела дня дерутся, нетрезвы, бранятся громогласно, оружие обнажили, каменья мечут!

Цуриэль сумел устоять на ногах. Между тем, воспользовавшись минутным замешательством князя, воевода вновь принялся махать дубиной. На сей раз он действовал более успешно. Досталось и Жемчугу, и Володарь огреб пару чувствительных ударов по спине. Крякнул, охнул, но изловчился ухватить противника за правое плечо. Из седла выдернуть не смог, но по роже насовал и по шеям пестовал сначала плетью, а потом и попросту кулаком. Воевода отмахивался, на первый, невнимательный взгляд, бестолково, но огромные кулаки опускал куда следует, пронимал Володаря до костяного хруста. Когда противники сцепились в рукопашную, кони их стали смирнёхонько, только острыми ушами оба поводили, словно побились уж об заклад, за кем будет победа – за Пафнутием или за князем – и теперь ожидали исхода схватки. Неизвестно, чем закончилась бы драка, если бы на противоположной стороне площади не ударили храмовые колокола. Оба драчуна, будто по команде, побросали оружие, уставились в небеса, совершая самый бессмысленный из христианских ритуалов. Закончив креститься и возносить похвалы непорочной пряхе – матери распятого колдуна – нехотя протянули друг другу руки. Братались, пряча глаза. Потом Цуриэль слышал, как Желя рассказал князю о назначенном и одобренном волхвом походе к берегам Таврики. Князь слушал со скукой на лице, воевода замирялся, скрежеща зубами. Князь кривил рот, отплёвывался кровавой слюной, но пособничество старшему родичу пообещал. Расстались русичи по-здорову, молча утирая на рожах, каждый на своей, кровавую сопель.

– Не уходи, Володарь, – буркнул под конец Пафнутий. – Останься на площади. Вот-вот явится управитель, дабы объявить нам свою волю.

Володарь свирепо оскалился, но повиновался.

* * *
– Что это? – отважно спросил Цуриэль, указуя дрожащим перстом на разбитый нос князя. – Зачем попусту калечить друг друга?

– Дурь, – коротко ответил ему Володарь с высоты седла. – Коль не скука, разве стали бы мы эдак вот драться? Стали бы друг дружке рожи кровянить? Мы бы с тебя, пархатого бородача, сотворили бы кошерную закуску для царь-рыбы, да княжеская честь не велит обижать подзащитных горожан. Эх, так придется в скуке прозябати. Хорошо хоть недолго…

Князь Володарь соскочил на землю, сорвал окровавленную рубаху. Цуриэль отшатнулся, увидев у него на спине, исполосованной множеством давно заживших шрамов, новый кровоточащий рубец. Грудь под широкой, без единой нитки седины бородою так же оказалась испещрена следами от ран. Старый Цуриэль, позабыв об испуге, рассматривал письмена, повествующие о былых сражениях и стычках.

Сбежалась половецкая челядь князя, охали, хватались за головы, несли чистые полотна и мази для перевязки. А Цуриэль рассматривал скуластые, продолговатые или округлые лица степняков. У многих из них глаза голубого, зеленоватого или совсем уж чудного, фиалкового, оттенка. Больше всех хлопотала и убивалась над князем девица Сача – храбрейшая из воительниц.

– Что смотришь, старинушка? – усмехнулся Володарь, исподволь посматривая на Цуриэля. – Эка невидаль – грудь настоящего богатыря! Ты посмотри на мою Сачу! Ведь ты любишь рассматривать её, старик? Смотри, смотри! Я нынче щедрый! Но только, чур, лапами не хватать, в мошну не совать! Моё!!

Цуриэлю не раз доводилось встречаться с ней на улицах Тмутаракани, и он хорошо её запомнил. Да и как не запомнить столь дивную красоту? Нос и щёки степной воительницы украшали цветы и птицы, в длинные, ниже поясницы спускавшиеся косы вплетены разноцветные ленты. А самих-то кос – неисчислимое множество. И струятся они по спине, и по груди воительницы вьются, подобно радужному водопаду, густо устилают бархатную кожу, порой заменяя девице одежду. Не раз видел Цуриэль Сачу скачущей на ретивом мохноногом жеребчике серо-пегой масти. Любила половецкая девка носиться над морем, прикрыв тело лишь волосами. Когда игривый баловень – морской ветерок, раздувал это зыбкое покрывало, каждый проходящий по-над берегом мог видеть покрытое нежным загаром, обнаженное тело половчанки. Старый Цуриэль и смолоду был до женщин не слишком-то охоч. Дорого, хлопотно, а удовольствие сомнительное. Но Сача-половчанка своим видом и голосом вызывала в нём чувство неудобного беспокойства. Каждый раз при виде её что-то начинало саднить и чесаться в нижней части стариковского живота, будто червяк докучливый шевелился в недрах широких шальвар. Цуриэль вздыхал, нервно подёргивал кончиком носа, преодолевая нестерпимое желание осведомиться у князя Володаря, почём тот продал бы ему половецкую невольницу. Впрочем, всякий раз Всевышний проводил мимо греха – Цуриэлю удавалось преодолеть соблазн. В тот пасмурный день Сача прикрыла сладкое тельце расшитой кожаной безрукавкой и шальварами, а косы повязала большим бахромчатым платком. Но васильковые глаза на смуглом, изукрашенном сложным орнаментом лице сияли, как обычно – отважно и завлекательно. Она-то вовсе не сокрушалась. Умелыми, быстрыми движениями стащила со скуластого степняка полотняную рубаху, порвала на длинные лоскуты, омыла водой из кожаной фляги лицо Володаря, перевязала раны, отступила в сторону, с нескрываемым довольством осматривая плоды своих трудов.

А со стороны княжеского дома уже слышался многоголосый клич, вой рогов, мерный гул конских копыт.

Предшествуемый обозленным Желей и разряженными, вооруженными алебардами отроками, на площадь выехал князь Давыд. Управитель Тмутаракани по случаю облачился в полный доспех, блестящим шеломом озарял сумрак пасмурного денька. Покрытое железом, широкое тело было подобно наковальне. Широкое налобье шлема закрывало часть лица, оставляя доступными для взоров большие, навыкате глаза, крупный, сизого оттенка нос и широкую бороду. Его молотоподобная десница взималась вверх в приветственном жесте. Половцы Володаря мигом приняли боевое построение. Сам князь, не скрывая полученных в давешней драке увечий, водрузился на спину Жемчуга. Он понурил лохматую головушку, склонился, едва не касаясь лицом гривы коня. Цуриэль приметил озорную усмешку на его устах, но князь был вооружён одним лишь бичом, а потому продолжения драки можно было не опасаться.

Князь Давыд выехал на середину площади, стал напротив младшего родича. Слева и справа от него, спереди и назади расположилась разряженная челядь. Пафнутий Желя держался в стороне, словно и вовсе был непричастен к приуготовляемому торжеству.

– Что с тобой, родич? – надменно вопросил управитель Тмутаракани. – Одежда твоя в крови, лицо разбито. Кто посмел обидеть Рюриковича в моем городе?

– Подрался с твоим воеводой, – князь Володарь оскалил щербатый рот. Жемчуг, подражая своему всаднику обнажил зубы, заржал, вскинул голову.

– Почто?

– Для острастки. Надменен стал Желя, грубит. Худороден да нагл. Мечом крушить его не стану, а пороть плетью каждый день готов. Ты слышишь ли, Желя?

Фигура воеводы напомнила Цуриэлю конную статую, виденную им в стародавние времена, в городе Константина на ипподроме.

– Довольно! – взревел Давыд Игоревич. – Хватит по ветру силушку пускать! «Единорог» вернулся из плавания! Пафнутий! Собирай народ! Три дня на сборы! С рассветом четвертого отправляемся воевать Таврику! Трепещите, ромейские купчики! Русичи идут! Радуйтесь жители Тмутаракани! Ваши защитники идут крушить ворога.

– Только радоваться некому, – прозвучал ехидный голосишка из толпы половцев. – Проклятущая Тмутаракань по щелям попряталась. Сильно боятся своих защитников…

Но голосишка этот сгинул в океане приветственных воплей.

– А-а-ау-у-у! – взвыло воинство. И русичи, и половцы запрыгали от восторга, подобно степным зайцам, воздевая над головами непорожные ножны, побросали шапки под ноги. Чему радуются? Если не потонут в море, так разобьют головы о шуршунские твердыни.

В этот миг солнце выглянуло в просвет облаков, будто любопытно сделалось дневному светиле, будто интересны стали ему тмутараканские делишки. Тщедушное тело Цуриэля покрыл липкий пот, когда управитель Тмутаракани с жутким лязгом выхватил меч из ножен. Глаза старика прижмурились, когда от обоюдоострого лезвия в разные стороны брызнули солнечные зайчики. Однако, совсем чуть-чуть приоткрыв правый глаз, Цуриэль не преминул заметить, как исказилось досадой красивое лицо Володаря, как сплюнул он, по мерзкому обыкновению русинов, густую слюну под ноги своему страшному зверюге.

– Эгей, старик! – князь Володарь обернулся к Цуриэлю так внезапно, что тот едва не испачкал шальвары. – Давай-ка завершим юдушкино дельце. Я слышал звоны серебряны. Ты при деньгах, старинушка? Что, Юда дает цену?

Цуриэль осмелел, услышав имя своего сюзерена.

– Я послан именно по этому делу, насчет покупки коней. И хотя лично я – против, Иегуда Хазарин… – начал Цуриэль, ощупывая в складках одежды заветный кошель. Он тщательно выговаривал каждое слово нелюбимого греческого языка. Кто же станет надеяться, что нечувствительный к боли дикарь твердо знает язык Платона и Аристофана?

– Ты против? – Володарь задорно оскалился. – Почему же Юда сам не явился? Эх, подозревал я, что одолела Юдушку непомерная гордыня! Экий стал он заносчивый! Сам глаз не кажет, слугу шлет!

– Я насчет коней, – Цуриэль потупил взор. – Достопочтенный Иегуда спрашивает, не угодно ли князю чуть-чуть, самую малость уступить в цене…

– Сколько?

– Одну гривну, – едва слышно произнес старик, не поднимая глаз.

– Десять резан, – был ответ.

– Мой хозяин уполномочил меня передать тебе за лошадей триста резан[11]. Более он мне не дал – не позволяют средства…

– Пятнадцать резан уступлю, – фыркнул князь Володарь.

– Я могу лишь, о отважнейший из храбрых, добавить из своих личных средств с означенным тремстам резанам ещё двадцать…

Внезапно стоявший до той поры спокойно Жемчуг повернул к Цуриэлю голову, издал огромною утробою своею громкий звук и свирепо оскалился. Цуриэль подскочил, монеты в кошеле звякнули. Экое сатанинское наваждение! Эк, смотрит, скотина! Как есть – единоутробный брат своего всадника, разве что бороды не имеет! Князь Давыд с середины площади тоже наблюдал за их торгом. Его светлые, навыкате глаза застыли безо всякого выражения. Конь под ним стоял, как вкопанный, челядь замерла в ожидании новых указаний, затихла, чуя жгучее желание владыки пребывать в полной тишине, дабы лучше слышать и видеть происходящее на краю площади.

– Я смотрю, кошель-то у тебя полупустой. А из дома наверняка вышел с полным! – князь Володарь склонился с седла, погладил коня по шее, пошептал что-то ласковое на ухо на неизвестном Цуриэлю наречии. Неужто подговаривает зверя почтенного жителя Тмутаракани в клочья изодрать? Цуриэль испугался пуще прежнего.

– Неуместно мне с тобой, жид, посреди улицы торговаться, на глазах у управителя и его присных. Смотри-ка: затихли. Слушают, смотрят! – продолжал князь. – Чай с Возгарём-то твой хозяин не торгуется. Почём обходится нынче волхование? Оплата подённая или гуртом за все предсказанья?

– Не кричи так, о достойнейший! – белый день померк в глазах Цуриэля. Иудей покосился на свирепого воеводу Пафнутия, отцепил от пояса звонкий кошель да и положил его в огромную лапищу князя Володаря.

– Не тушуйся, старик! – прорычал голос из поднебесной выси. – Сей же вечер мой Илюшка приведёт вам и коня, и кобылу. Княжеское слово верное! Жди, жид!

Цуриэль, сам не свой, тащился по пустынным уличкам Тмутаракани, наугад выбирая дорогу. Старик не смотрел по сторонам, не отвечал на приветственные поклоны горожан. Впервые в жизни старый воспитатель Иегуды Хазарина не мог счесть деньги. Сколько из отпущенных евнухом монет он вложил в липкую ладонь волхва? Сколько тяжкими трудами нажитых денег досталось беспечному Володарю? Бог весть!

* * *
– Оттаскал я его за бороду, – угрюмо произнёс князь Давыд. – Следовало бы прощелыгу пытке подвергнуть, но в преддверии похода счёл неуместным. А вдруг…

– Что? – переспросил Амирам.

– Вдруг да он и вправду колдун!

– С отсеченной головой много не наколдуешь…

Амирам впился взглядом в поросшие лесом прибрежные скалы и добавил:

– Я оттаскал его за богоду и высек. Видишь: пгисмигел. Молчит. Тошно ему. Чужой он на моге.

Князь Давыд полной грудью вдохнул просоленный воздух.

– И за Володькой нужен пригляд. Ежели снова станет буянить – прибей его, что ли, или маковым отваром напои. А я тут с вами не останусь. Я буду на «Морском коне» с дружиной и лошадьми. Так-то оно надёжней.

С этими словами князь Давыд погрузился в лодчонку, чтобы отправиться на борт «Морского коня» – самого большого и самого старого дромона из всей флотилии, которые под водительством Амирама отправлялись к берегам Таврики. Третьего дня они потеряли из вида Тмутаракань, и теперь перед ними расстилался широкий простор Русского моря. Корабельщики, князья и воевода Пафнутий вместе с ними держали последний совет перед дальним переходом. Вдали у горизонта высились утёсы облаков. Воздух был неподвижен. Амирам чуял скорый приход шторма, но князь Давыд оказался непреклонен, гребцы налегли на весла и галеры устремились в открытое море.

* * *
«Единорог» бороздил сине-зелёные воды. Ветер натягивал синий парус с изображением странного рогатого коня. Возгарь сидел на носу галеры. Голову и плечи покрывал широкий плащ из простой холстины. В бороде его копошился свежий ветерок. Борщ пристроился неподалёку. Бледный, сосредоточенный, он крепко обнимал плотное тело магического гуся. Аврилох дремал, положив серую голову на плечо чародейственного подмастерья. Всё трое были голодны, но не вкушали пищи, потому что измученные качкой чрева их отвергали даже жидкую, пресную похлёбку. Во всё время плавания Володарь не спускал с язычников глаз. Перед уходом из Тмутаракани разгорелась нешуточная свара. Кормчий Амирам принёс князю Давыду увесистую горсть чеканенных в Царьграде монет – награда Возгарю от Иегуды Хазарина за верную службу. Амирам хохотал и уговаривал князя не убивать пока волхва, а позволить ему совершить гадание на удачу в новом походе. Князь Давыд хоть и озлился, но позволил совершиться гаданию. Волхв разошёлся не на шутку: жёг перья, вертелся волчком, выл, подпрыгивал, разглагольствовал о грядущих кровавых тризнах, о гибели половецкого войска сокрушался. Обряд ещё не завершился, а воевода Пафнутий уж достал плеть, и князь Володарь выдернул из подставки чадящий факел.

– Сожгу паскудника! – княжий глас уподобился львиному рыку.

Но большому злодейству не дали свершиться, отдав предпочтение малому. Возгарь снова оказался жестоко бит, а разбушевавшегося Володаря скрутили дружинники Пафнутия.

А ныне уж неделя минула, как мотает их по волнам неспокойного моря. Семь дней и семь ночей выкачивала крутая волна души из осунувшихся телес никчёмных гадателей, а Володарь всё никак не мог унять лютую злобу. Душа князя истекала кровью, разбитые в кровь кулаки чесались. Кормчий Амирам со товарищи разоружил и самого князя Володаря, и ту часть его половецких приспешников, что совершали плавание под парусом «Единорога». Слезящимися от ветра глазами смотрел князь Володарь за борт. Неподалёку, между вздымающимися волами, виднелись мачты и паруса ещё двух, меньших, дромонов: «Нептуна» и «Морского волка». Все суда кормчего Амирама имели языческие имена, а сам водитель судов не носил на груди креста.

В корчах ли пьяной одури или по злому умышлению, впадая в раж, извиваясь в руках невидимых христианским глазом дьявольских приспешников, Возгарь и напророчил, и рассказал о былом и о дальнем будущем поведал. По словам продажного гадателя получалось так: златогривый конь – честная доля Володаревой боевой добычи – есть достояние его побратима, нижегородского купца. По словам нетрезвого гадателя, Демьяна Твердяту обобрали дочиста в половецких степях, как раз неподалёку от того места, где состоялась памятная встреча с могущественнейшим из ханов. Накаркал волхв, будто жестоко искалечен, но не убит Твердята.

Выл Володарь, бился телом в каменные стены. Круши кулаками волхва и его подручного. А толку-то? Теперь, при вынужденном безделье, баюкаемый волнами, обдуваемый ветрами, закованный в цепь от вящего греха, страдал Володарь пуще прежнего. Припоминались ему недавние свершения, и нестерпимая горечь стояла во рту. Хочешь плюйся, хочешь вой – не избыть. Тогда, сбежав из Киева, из-под надзора дяди, ведомые пронырливым Пафнутием по бескрайним степям Заднепровья, они, нисколько не плутая, вышли к становищу кагана племени Шара, венценосного хана Кочки. Бедность, треклятая нужда всему виной! Всех-то средств хватило, чтобы нанять на службу половцев. Степняки – хорошие воины, отважные, верные, но нестойкие. Нет, нестойкие! Налететь, пограбить, унестись в степь. Но и там покоя им не сыскать. Чуть дали роздых коням – снова надо в набег. А тут лазутчики донесли: купец ведёт караван. Бог весть кто такой! Отважный дурень тащит несметное богатство посуху. Давыд как услышал о таком счастье, так и взвился, так и взалкал! А ему, Володарю-то, что? Расплатиться с дружиной – вот княжеский долг. Найти хорошее кормление для богатырей – вот первейшая обязанность. Той ночью всё случилось, как в колдовском дурмане. В те же дни в стойбище набольшего половецкого хана встретил он свою Сачу. На первых порах и любились они, и миловались день-деньской. Бывало Володарь сутками из шатра не вылезал, неделями в седло не садился. Сладостно упивался девичьим телом после долгого томления у нелюбимого родича на хлебах. Думал уж половецкий зипун натянуть да лисьей шапкой кудри прикрыть, забыть о княжеской чести, сделаться половецким воем. Но это уж потом случилось, после разграбления каравана. А до той поры и ещё долго после думал он лишь об утолении любовной страсти и ни о чём ином не помышлял. Лишь весной, когда Давыд Игоревич к берегам Русского моря собрался, всё та же Сача томную леность Володаря растопила, об отеческом уделе, о Тмутараканском[12] княжении напомнила.

Да, в ту ночь, когда Давыд с Пафнутием да с ханскими лучниками вырезали в степи караван, лежал он в объятиях любимой и не чаял, и не помышлял о Твердяте-то. Отчего же, отчего греховное волхование, никудышное вранье так разбередило душу Володаря? Припомнилось ему туманное утро того дня, когда он, утомлённый ночными безумствами Сачи, принимал от товарищей долю военной добычи. Припомнил своё изумление величине и богатству хабара. В числе прочих сокровищ преподнёс ему старший родич Давыд Игоревич двух хороших зверей – коня и кобылу. Эх, теперь прояснился разум Володаря! Неспроста Давыдка подсунул ему златогривого задиру. Видно, сомневался тмутараканский управитель, что до смерти забил Твердяту. Видно, в землю захоронить и вправду не довелось. Значит, Твердята может оказаться жив, значит, может явиться новгородец и потребовать Божеского суда! Тогда Володарь снова обеспамятовал. Едва ли не всю ночь гонял Возгаря по улицам Тмутаракани. Жемчуг, чуя состояние всадника, крушил копытами глинобитные стены и ограды. Под утро, разметав утварь в портовой корчме – любимейшей обители волхва, князь поджёг над ней камышовую крышу. Грек Феоктист поутру подал жалобу в княжий дом, а следом за греком сотворил ябеду и алан-усач, которого Володарь едва не до смерти прибил кнутом. Половина суммы, вырученная за коней, ушла на отступное обиженным. Стараниями преданной Сачи князя кое-как удалось унять. Наутро Пафнутий Желя с преданными Володарю половцами повязали безумца и с мешком на голове уложили на палубе «Единорога».

Когда дромоны вышли из тихого залива на широкий простор и буйные ветра уперлись ладонями в полотнища парусов, когда носы судов стали поперек кудрявых волн, Володарь начал выздоравливать. Неподалёку, внизу, под настилом палубы текла неведомая ему жизнь. Он слышал металлический скрежет и скрип, плеск воды за бортом. Через него без церемоний перешагивали озабоченные матросы. Справа и слева от него, вдоль бортов на скамьях сидели вычерненные солнцем, иссушенные морскими ветрами, просоленные, жилистые гребцы, по два на весло. Володарь насчитал по каждому борту по дюжине весел и ещё два – на корме. Для размещения уключин палуба «Единорога» простиралась за пределы обоих бортов в ширину. Эти два участка палубы опирались на балки, проходящие за бортами. Над его головой день и ночь гудел и хлопал огромный парус.

«Единорог» был стар. Морями выбелены доски его обшивки. Неистовство врагов оставило на теле «Единорога» множество шрамов. Однако вследствие неустанных забот добросовестного кормчего паруса и такелаж не имели изъянов, и старый корабль неутомимо резал носом тёмные волны Русского моря. Два других дромона были поменьше, в одну мачту, и поновей. Володарь с рассвета и до сумерек мог видеть их паруса: лиловый и полосатый.

Время от времени перед взором Володаря возникал Амирам. Высокий, словно ярмарочный шест, ловкий, будто белка, он зорко надзирал за своей вотчиной. Странный, украшенный синим пером головной убор он сменил на белую полотняную повязку. По пояс обнажённый, в широких штанах и высоких сапогах из мягкой кожи, он часто взбирался на главную мачту, усаживался на рее. Володарь задумчиво смотрел, как яростный морской ветерок треплет его длинную косу. В конце первого дня пути явился чернокожий матрос, перерезал путы Володаря, надел ножные кандалы, цепь намотал на основание мачты и замкнул замком. Длина цепи позволяла Володарю подойти к борту и глянуть на бегущую назад водную гладь, но ни до кормы судна, ни до его носа, где расположились ненавистные волхвы, ему было нипочём не добраться. Князя приковали к главной и самой высокой из трех мачт дромона.

– Всё равно освобожусь, – бормотал князь. – Изведаете моего железа. Перережу всех, а корыто отправлю на дно, русалкам на забаву. Рюриковича не пленить шелупони, говном мотающейся по солёным водам.

Чернокожий матрос осклабился, обнажив редкие, крупные зубы, замычал нечто несусветное, разинул розовую пасть. Володарь отпрянул. В недрах его смердящей глотки вовсе не было языка.

– Пить принеси, – не унимался Володарь. – Сейчас же! Торопись! Иначе и уши твои отправлю в те же места, где язык поганый оставил. Эх ты, собачья пожива!

Вскоре явилась Сача с кувшином, полным воды. Поначалу подходить остерегалась, посматривала с опаской. Не предала ли?

– Ты буйствовал, – сказала она тихо. – Повязали, чтобы больших бед избежать. Давыд не сел с тобой на один корабль. Князь на «Морском коне»…

Она махнула рукой в сторону лилового паруса.

– Ты убить его грозился, Волод, и убил бы, но я не дала…

Услышав своё степное имя, придуманное ею и её же сладкими устами впервые произнесенное среди ласковых ковылей, а ныне повторенное среди сонмища беспокойных волн, Володарь заплакал. Слёзы больно язвили обожжённую солнцем кожу.

Так и сидел князь Рюрикова рода Володарь Ростиславич, прикованный за ногу к корабельной мачте, так и посматривал на сутулую спину волхва, расположившегося с большим удобством на носу судна. Так и пестовал князь Володарь в душе невостребованное доселе смирение. Ах, если б взгляд мог пронзать плоть, подобно острию пики! Наверное, Возгарь был бы уж тысячекратно умертвлён.

Ненависть и невыносимое бремя вины лишили Володаря и страха перед необъятностью водных стихий, и неизбежных последствий чувствительной качки. Злорадство питало его болящую душу, когда он видел позеленевшее от непреходящей дурноты лицо Борща и его перепачканную харкотиной одежду.

Володарь исподволь наблюдал за жизнью на борту «Единорога». Кого тут только не было! Смуглые и бледные, округлые и вытянутые, красивые и безобразные, огромные и мелкотравчатые, смиренные и наглые, но все одинаково озабоченные, сплочённые единым деланием, единым преодолением опасного пути по изменчивому лику горько-солёной воды. Некоторые матросы были черны, как приспешники сатаны. Их курчавые, как овечья шерсть, волосы, их широконосые, босые лица забавляли князя. Когда они один за другим лезли из чрева корабля на божий свет, Володарь принимался истово креститься. Страх Господень помогал преодолевать горестную одурь. И кто же воистину ведает, где расположено адское пекло? Что там звенит? Что завывает многоголосо? Не адские ли муки терпящее человечье племя? Князь Володарь пристально рассматривал чернокожих шнырков, когда те с беличьей ловкостью сновали по снастям «Единорога». Не шевелятся ли под драными портками, свернутые в кольца, подобно вервиям, чертенячьи хвосты? Не прячутся ли в нечесаных кудрях рога? Носы-то и бельмастые буркалы точно соответствовали святочным сказаниям, только серного духа недоставало.

Над «Единорогом» божественным куполом сияло ясное небо, под днищем корабля ретиво перекатывались пологие валы. Тоскующего Володаря орошали водопады брызг, и он мало-помалу начал забывать муки смертельно раненной совести.

По ночам к нему являлась Сача. Днями половчанка пряталась где-то в брюхе корабля, словно суслик в норе. Любимая рассказывала ему о конях, о своих ежедневных заботах, поверяла страхи.

– Боюсь большой солёной воды, – говорила она. – Ночью по морю лучше плыть. Ночью я слышу только голос зверя, но не вижу его ужасной личины.

Сача поведала своему Володу обо всём, произошедшем во время его горестного беспамятства.

– Водитель кораблей не позволил Давыду сесть на один корабль с тобой. Он же разлучил с каганом и волшебника, и его слугу. Водитель кораблей отправил моих братьев на другой корабль, на тот, чей парус похож на пестротканый ковер. Водитель кораблей не хочет, чтобы мы сражались друг с другом. Он хочет вести нас к каменным стенам и лезть на них с нами вместе, чтобы не убили друг друга на его кораблях, а убивали чужаков на каменных стенах. Каган боится водителя кораблей. Он злился, но ослушаться не посмел. Все боятся водителя кораблей, потому что он дружит с духами водной степи. Но я смелая, я уговорила водителя кораблей не отправлять меня к братьям под пестротканый парус. И он оставил меня с тобой как прислужницу для тебя и для коней…

Володарь угрюмо молчал. Он нарочно гремел цепями, стараясь привлечь внимание матросов к своим небывалым и недоступным для прочих утехам. Князь сминал и без того податливое тело Сачи, заставляя её стонать в своих каменных объятиях. А она, как много раз до этого, с безропотным послушанием принимала на себя его душевную боль. А стыда половчанка не ведала, и князь со злорадством наблюдал, как матросы одаривают её взглядами, полными алчной безысходности.

* * *
Три дня и три ночи провели они в походе, когда Сача пропала. Не пришла однажды ночью. Володарь напрасно прождал до утра. Настал следующий вечер, и половчанка снова не явилась. Тогда Володарь снизошёл до расспросов. На палубе дромона, там, где проводил дни и ночи князь, где шастали неприкаянно мучимые морской болезнью волхв и его ученик, время от времени появлялся и «водитель судов», которого боялись все, кроме горестного князя Володаря.

Он хватал Амирама за подол свободной холстинной рубахи, он нарочно вытягивал ноги, надеясь, что спешащий по делам кормчий запнется о них. Но тот ловко ставил длинные, обутые в высокие сапоги ходули, а полы одежды, словно по чьему-то чудесному мановению, сами выскальзывали из цепких Володаревых пальцев. Князь выл от досады, но его голос умыкал порывистый ветер, задувавший в тугой парус. Володарь корчился, изрыгал проклятия, но дромон напористо резал носом волну, подгоняемый дружными ударами вёсел. Тогда горемыка измыслил новую каверзу: принялся вымещать досаду на матросах. Одного, черноокого совсем юного молодца из латинян, с блестящей бирюлькой в мочке уха, он ловко сдернул за порты на палубу, когда тот лез на рею по своей матросской надобе. Другого, жилистого, вертлявого хазарина, приманил коварными, ласковыми просьбами, отобрал большой, подёрнутый патиной бронзовый ножик и в кровь избил своею цепью. На крики безвинного страдальца явился смурной Амирам, с лохматым огрызком пеньковой веревки в руках. Володарь в горделивом своем беспутстве и не заметил, что к каждому волоконцу веревки был накрепко приделан округлый свинцовый орешек. Этой-то плетки и огреб Рюрикович. Амирам вколачивал в бесталанного путешественника морскую науку с отменным тщанием, не выбирая специальных мест для бития. Князю досталось и по голове, и по плечам, и по спине, и ниже, и по ручищам, и по всему, что подвернулось. Корабельщик помогал делу сапогами и трудился до тех пор, пока обессилевший князь не запросил пощады.

– Нешто я пленник? – ревел Володарь. – Почто избиваешь?

– Нет, – отозвался Амирам, утирая трудовой пот. – Но если станешь вести себя, как помешанный, я снова тебя побью.

– Я – Рюрикович! А ты кто? Если пленил меня – требуй с родни откуп, но бить не смей! Где моя баба? Где мой конь? Где моя дружина? Отвечай!

– Коней мы собгали на один из когаблей, на тот, что под полосатым флагом. Я на флагмане не потегплю конских лепешек. Впгочем, лучшие кони, те, что золотой масти – в тгюме под тобой. Половчанка, так же, как и ты, сидит на цепи, гядом с конями. Пги ней стгажа из евнухов. Мне доводилось иметь дело и с более спесивыми невольницами, и с более знатными, нежели княжеская наложница.

* * *
В тот день море катило высокие валы. Какая-то неведомая, нечеловеческая сила вздергивала в небу водяные горы, как хозяйка выдёргивает пальцами тесто из квашни. Не в силах подняться на ноги от сильной качки, Володарь подполз к борту, в напрасной надежде узреть сердцевину пучины. Мечталось ему, как вознесшаяся к небу в немыслимом прыжке вода обнажит заветные тайны глубин: пышногрудых ли русалок, плоских ли, мудрёно толкующих рыб или огромного чудо-кита с рыбачьей лодкой, зажатой в хищной пасти. Но за бортом «Единорога» была одна лишь вода и ничегошеньки, кроме воды. Володарь истово крестился, сжимая в левой горсти нательный крест. Оборони Бог от русалок и говорящих рыб!

Галеру мотало и кренило. Волны перехлёстывало через палубу. Шустрые матросы свернули и убрали парус. Прикованный к мачте, Володарь вдосталь нахлебался солёной водицы. Невзирая на страшную качку, один из чернокожих моряков весь день, не слезая, просидел на мачте, и Володарь стал подумывать о цели их плавания, которая, видимо, была уж недалече. К ночи, когда море стало понемногу успокаиваться, явился Амирам. Обтёр о мокрые штаны изорванные в кровь ладони, уселся рядом с Володарем на мокрую палубу, заговорил миролюбиво, совсем не так, как давича:

– Ты не сетуй на меня, князь. Я любого вздегну на гею, кто ослушается моего пгиказа. А ты не сегчай, побегеги ягость для гомеев. Вот сойдем на бегег – тогда и отведешь душу.

– Я думаю, – угрюмо отвечал Володарь.

– О чём? – усмехнулся Амирам. – На Бога вашего уповаешь? Видел я, как ты кгестился и кланялся каждой волне. Будто Гусскому могю мало того, что мой «Единогог» ему кланяется то носом, то когмой.

– Разве наш Бог и не твой тоже? Да не тебе ли кланяться? – осклабился Володарь.

– Мне поклониться – соблюсти закономегность. Я вегю силе и опыту, здгавомыслию вегю, но не богам. Как вегить в то, чего не видел? Миг поклоняется золотому тельцу. Тмутагаканью пгавят тоггаши. Они и тебя пгодадут, князь, если найдётся купец, сколько ни уповай.

– Как так? – у Володаря пересохло во рту. – Не говори мне греховных речей! Я – Рюрикович, а особы великокняжеского рода не могут быть проданы в рабство! Не перестанешь нести богохульную чушь – удавлю твоей же цепью!

Володарь вскочил было на ноги, но «Единорог» уж начал восхождение на новую волну, и Рюрикович кулём повалился на доски палубы, до крови расшиб об основание мачты буйную головушку. Грохот железа, каркающий смех Амирама, вой стихий, кровавая сопель струится по бороде – срамота!

Под утро, когда волны поулеглись, Володарь смог забыться недолгим сном. Первый солнечный луч, брызнувший из-за неровного, колеблющегося горизонта, разбудил его. Пинок водителя кораблей прогнал сонную одурь.

– Пгоснись, буян! Ского будет настоящее дело!

Володарь искоса посматривал на обнажённую, покрытую шрамами грудь Амирама. Внезапный испуг потряс его. Володарь судорожно сунул ладонь за ворот рубахи. Крест сам лёг в ладонь – золотое распятие, нанизанное на прочную бечёвку, подарок матери.

– Тебя-то Бог миловал, раз жив до сей поры… – выдохнул Володарь.

Амирам засмеялся.

– Отвага и холодный гасчет – вот мои ангелы-хганители. И ты пгибегеги ягость и отвагу для защитников кгепостей. Без хорошей добычи в Тмутагакань лучше не возвгащаться. Тоггаши запгодадут тебя по сходной цене, и дгужина не спасёт – разбежится дгужина.

Кормчий взмахнул рукой в ту сторону, где с правого борта галеры вздымались крутые, поросшие лесом склоны Таврических гор. На вершине одной из них, подёрнутые туманной дымкой, виднелись зубчатые стены и циклопические башни каменной крепости. Володарь приподнялся, попытался приблизиться к борту галеры, надеясь получше рассмотреть крепость.

– Это нам не по зубам, – проговорил Амирам. – Мы пойдём дальше на юг. Там много газных кгепостей, в некотогых пгодажные гагнионы.

Володарь обернулся.

– Да, да! Такие же безбожники, как я! – усмехнулся Амирам. – Или такие же беспечные губаки, как ты. С ними пгоще столковаться.

Неподалеку над тёмными прорвами неспокойной воды плыли паруса «Нептуна» и «Морского волка». Один – цвета киновари, другой, тот который Сача именовала пестротканым – пурпуровый в широкую жёлтую полоску.

* * *
Недели заточения на корабельных палубах, качка, вынужденное бездействие, подвластность неукротимой стихии – всё осталось позади. Новые, непривычные степным всадникам, а потому особенно нестерпимые страхи, настигшие их в душных, пропахших человеческими страданиями трюмах, перебродили, обратились в неистовую жажду мщения. Кому? За что? Какая разница! Дни и ночи, проведённые среди невольников-гребцов и разноплеменной матросни, под водопадами горько-солёной, как слезы сирот, воды породили в степняках стремление во что бы то ни стало снова обрести свободу. Непреклонное, иномирное бесстрашие водителей кораблей, их упрямое желание преодолеть любые невзгоды на пути к поживе, пробудили в половцах убаюканную волнами алчность. Первая крепостишка пала, почти не сопротивляясь.

Дромоны бросили якоря в узкой бухте на рассвете ясного, тихого денька. Крепость пряталась в густой тени скалистого утёса. Володарь, гремя цепью, подобрался ближе к борту. Он жадно рассматривал острые грани скал, омываемые лазурными, безмятежными в этот ранний час водами, широкие кроны невиданных дерев на пологих склонах, узкая тропка, петляющая по-над морем, крепость на вершине горы. Вот она – заветная цель. Володарь насчитал четыре башни, оценил высоту стен. Ничего! Сдюжат! С соседнего судна послышался многоголосый рёв.

– Каган Волод! – вопили половцы. – Веди нас, каган!

Володарь уставился на наибольшую из двух соседних галер. На ту, что шла под полосатым парусом и именовалась «Морским конём». Половцы, все как один, стояли на палубе со щитами и пиками в руках. И храбрый Мэтигай среди них, и верный Илюша.

– Эге-гей! – Володарь попытался воздеть руки, взобраться на кромку борта, но цепь предательски загремела. Володарь обернулся, узрел крысячью ухмылку Амирама, без сил осел на тёплые доски палубы.

– Что возьмёшь за свободу? – взмолился князь.

– Отвагой гасплатимся. Ты – мне, я – тебе, – отозвался Амирам.

– Разреши от пут, и я ринусь на штурм…

– Штугмовать не стоит, – задумчиво произнёс Амирам. – Лучше взять откуп. Пусть дадут невольников и вино. Большего достояния у них нет.

Лигуриец освободил Володаря от оков, вручил ему рукоятью вперед отобранный в начале плавания меч и широкий, из плотной кожи сработанный, пояс. На божий свет выбралась Сача, приблизилась, но приобнять на глазах матросни не решилась. Возгаря и его сподвижников – магического гуся и перестарка-ученика – ещё с вечера будто волной с палубы смыло.

– Чьи это владения? – спросил Володарь, испытывая верность руки о корабельную снасть.

– Хазагина Агвидога, – ответил корабельщик. – Небогато там. Не один набег пегежили. И гомеи ггабили, и латники князя Мстислава не один раз пгиходили, и твой батюшка Гостислав Владимигович наведывался…

– Не поминай моё отечество своим корявым языком, – Володарь ярился, чуя близкую сечу. Долгожданное освобождение от оков удесятерило его отвагу.

– Эге-гей! – взревел он. Многоголосый рёв с борта «Морского коня» был ему ответом. Шальное эхо взметнулось над скалами.

– До ближайших скал не менее двухсот саженей, – предупредил Амирам.

– И мы преодолеем их! – рявкнул Володарь. – Сача, за мной!

Князь перепоясался, размашисто осенил себя крестным знамением, лишь на мгновение преклонив головушку. Однако и этого краткого мига хватило для вразумления. Отставив на строну меч, он сунул за пояс небольшой топорик – собственность чернокожего матроса.

* * *
Озверелые в долгом плавании степняки под предводительством князя Володаря ринусь на берег. Презрев страх перед морской пучиной, они прыгали в воду, кое-как преодолевали расстояние от судна до берега. Неутолённая, застоявшаяся ярость не давала им захлебнуться. В боевом кураже половцы не надели даже лёгких кольчуг. Так, полуголые, обожжённые солнцем, просоленные штормом, полезли на стену. Обескураженные защитники крепости, ждавшие правильной осады, валились, подобно снопам, под ударами их мечей. Сопротивление оказали немногие, и их быстро смели. Володарь в волнении наблюдал за резнёй на стене. Сам он ждал случая проникнуть в город, через ворота, а для этого ему нужен был князь Давыд, с его обученными вести правильную осаду людьми. Но Давыд Игоревич не торопился. С головы до пят облачённый в броню, в сопровождении латников, он отчалил от борта «Нептуна» на баркасе. Раздосадованный Володарь принялся крушить ворота топором. Преданная Сача держала над их головами щит. Но ни один камень не ударил в него, не вонзилась ни одна стрела. Из-за ворот слышались вопли, стоны, топот множества ног, лязг металла, ржание испуганных коней. Над крепостной стеной вздымалось, опадало и снова устремлялось к небесам зарево пожаров. Тяжёлые, окованные железом воротины сотрясались под ударами Володаря. Время от времени нечто непомерно тяжелое откликалось ударом на удар с противоположной стороны ворот. Володарь вопил и не слышал собственного вопля. Он призывал на подмогу Давыда, и помощь пришла.

Верный товарищ, управитель Тмутаракани, князь Рюрикова рода Давыд прибыл на место схватки, когда солнышко поднялось в зенит. Затих звон металла, и вопли умолкли, когда князья в сопровождении Сачи и дружины Пафнутия снесли никем уж не защищаемые ворота. За стенами смерть справила кровавую тризну. В жестокой резне пала треть степняков. Ратники Жели дорезали население городка, пока князья по-братски делили добычу.

Амирам ярился. Его не радовали ни амфоры с драгоценным шуршунским вином, ни тюки шёлковой пряжи, ни малая толика золотишка, доставшаяся ему после дележа добычи. Товар Лигурийца – невольники, а их-то и не довелось добыть.

– Ни единой живой души, – трунил над ним Володарь. – Все вознеслись к Создателю. Остались только никчемные, дырявые шкуры, но ты ведь не торгуешь мертвечиной? Тебе подавай живую, одушевлённую плоть!

Амирам поглядывал на Володаря налитыми кровью глазами. Лигуриец перебирал мозолистыми, истертыми о корабельную снасть ладонями ту самую цепь. Покрытая зеленоватой патиной, змеистая, тяжёлая, она в течение всего плавания сдерживала буйство Володаря, и князь ненавидел её пуще лютого ворога.

– Если все мегтвы – то наши дела не так уж плохи, – шипение кормчего было подобно шелесту прибрежной гальки. – Но если кто-то сбежал… До следующей кгепости – один день хода посуху.

– Поднимай паруса, моряк! – усмехался Володарь. – Нам следует поторопиться.

* * *
Следующая крепость, которую Амирам назвал попросту Исар[13], оказалась совершенно пуста. Жители покинули её второпях. Дружинники нашли лишь тёплую золу в очагах, нехитрые бедняцкие пожитки, пару зазевавшихся несушек да попа в вылинявшем чёрном клобуке.

Они настигли его в молельне – небольшой светёлке с огромными окнами. За широкими, увитыми цветущим вьюном проёмами синела безбрежная даль. Под изображением благодатного юноши – святого Пантелеймона – горели толстые свечи, медовый аромат наполнял молельню. Фигура коленопреклонённого чернеца плыла в нём, как плывёт ладья по туманной реке. Сквозь сизую дымку посверкивала свежая позолота алтарных врат, обещая богатую поживу.

– Круши! – завопил Мэтигай.

– Га-а-а! – отозвалась голодная свора.

Володарь распахнул на стороны руки. Щит его и меч преградили половцам путь к алтарю. Монах обернулся. Володарь узрел молодое, красивое, женоподобное лицо. Скопец? Монах поднялся на ноги. Лёгкость его движений, ширина плеч, огромность рук, сжимавших длинный кинжал с тонким лезвием – всё выдавало недюжинную силу, а возможно, и проворство.

Чернец заговорил на языке ромеев, попытался усовестить половцев. Но прошмыгнувший под рукой Володаря Илюша огрел его рукоятью меча. Скопец умолк, пыльной грудой осел на пол. Разгоряченный, Мэтигай попытался довершить дело точным ударом меча в шею сзади, но Володарь закрыл монаха своим щитом.

– Назад! – прорычал он. – Чего раздухарились?

– Надо убить его! – шептал Мэтигай. От половца исходил густой рыбный дух, щедро сдобренный запахом конской подстилки. – Посмотри, каган, какие у него ноги! А руки? А спина? Этот пустынник с малолетства лазает по скалам. Он предупредит соседние селения. Дозволь убить.

Мэтигай говорил на языке племени Шара, да он и не знал других наречий. Понимал немного речь русичей, но нетвёрдо, через пень-колоду. Зато добрый Илюша прекрасно понял степняка и взял на изготовку бердыш.

– Оставь, – хмуро сказал Володарь. – Не бери на душу греха. А ты, монах, целуй-ка крест, клянись в том, что выйдешь из кельи не ранее чем через две седьмицы.

И чернец поклялся и, стеная, облобызал крест, с приторным смирением на челе.

Долгонько стоял князь на пороге молельни, прислушиваясь к шепоткам скопца за спиной. Князь помнил алчный блеск в глазах своих дружинников, он ждал, пока вояки очистят подвалы замка от оставленного в спешке добра. Попусту разгорячённая свора охотничьих собак куда как опасней насытившейся добычей стаи.

Прибыток оказался небольшим. Немного серебряной утвари, богато украшенное оружие, тюки необработанной овечьей шерсти. Ни шёлка, ни благовоний, ни пряностей, ни пленных смердов, никакого иного ценного товара.

Они сошлись в середине поросшего травкой крепостного дворика. Четыре предводителя славного похода стали в ряд по старшинству. Рюриковичи Давыд и Володарь, нанятый воевода-боярин Пафнутий и безродный бродяга-иноверец Амирам.

– Слава о нашем набеге скорее твоих кораблей, Лигуриец, – проговорил князь Давыд, вороша латным ботинком обуглившиеся черепки. – Эй, Пафнутий! Предать всё огню!

– Надо спешить, Давыд! – буркнул Володарь. – Иначе станем попусту солёную воду хлебать. Эй, Амирам! Сколько времени ходу до следующей крепостцы?

– Если не жгать и не предаваться пьянству, по вашему обыкновению, то в соседнем исаге не успеют поднять тгевогу, но если…

– Если! Если! – взревел Давыд. – Эй, ребята! Всем на корабли!

Перед самым отплытием, когда гребцы уж стронули «Единорог» с места, Илюша сообщил Володарю о пропаже чернеца:

– Исчез! Сквозь землю провалился!

– Верно ли говоришь? Он крест целовал!

Володарь пристально глянул в Илюшины глаза, но парень оказался трезв.

* * *
Они взбирались по крутой тропинке на прибрежную скалу. Сача бежала впереди. Движения половчанки были легки, словно не она лёгкой пичугой порхала с реи на рею, помогая команде «Единорога» выстоять перед очередным штормом. Четыре дня мотало их по морю. Амирам опасался подходить к скалам Таврики, выжидал, когда море разгладится. Они прокрались в бухту на закате. Солнце уже спряталось за верхушкой прибрежной скалы, и галеры спрятались в густой тени утёса. Воины князя Давыда свели на берег застоявшихся коней, разбили лагерь. Огня не разводили. Таились, опасаясь вражеских дозорных.

Едва развиднелось, Володарь и его половцы полезли на гору. Давыд с дружиной пошли в обход. Всадники-русины вели в поводу половецких коней. Доспехи переложили сухой травой, копыта коней обмотали ветошью. По ту сторону горы, за далеко выдававшемся в море мысом, в тихой, уютной бухте лежала крепость Горзувиты – лакомый кусок для ловца удачи. Ради разграбления его они теперь продирались через заросли колючего кустарника, прыгали с одного шаткого валуна на другой, рискуя оборваться в море вместе с обломком скалы. Амирам время от времени оборачивался, смотрел вниз и назад. Дромоны покоились на гладких водах безымянной бухты. «Морской конь» бросил якорь вдали от берега. Неподалёку лиловел свёрнутый парус «Нептуна». Узкое тело «Единорога» покачивалось под отвесной стеной обрыва. Его хищно изогнутый нос едва не касался корявых ветвей кустарника, растущего на крутом каменистом склоне. Амирам глянул наверх. Половецкая дружина Володаря, подобно бодрым летним паукам, карабкалась вверх. Какой же милостью для них стала очередная высадка на твёрдую землю! Нет, это племя не создано быть мореходами. Страх бездны, разверстой под днищем корабля, непрекращающееся колыхание вод, длительное нахождение в замкнутом мирке корабля – все эти обстоятельства превращали половцев в капризных детей. Даже возможность хорошей поживы не увеличивала их стойкость. Русичи оказались более выносливы. Может быть, не так яростны в бою, зато более осмотрительны и расчётливы. В походе дружина князя Давыда, состоявшая из русичей, потерпела незначительный урон убитыми. Раны дружинников, как правило, оказывались легкими. Православные легко переносили качку, не заболевали от пития несвежей воды, твёрдо стояли друг за друга в те минуты, когда схватка могла обернуться поражением. Половцы же напоминали Амираму бродячих псов, совсем недавно сбившихся в стаю. Князю Володарю приходилось порой поколачивать их, чтобы привести к мало-мальски сносному порядку. Вот и теперь они разбрелись по склону горы и каждый, казалось, плёлся по своим делам. Одна лишь Сача ни на шаг не отступала от Володаря, да и брат её, Мэтигай, предпочитал держаться неподалёку от князя и его оруженосца Илии.

* * *
Вот она, недоступная пока твердыня, заветная цель, хорошая пожива. Лежит себе, как кусок сладкого пирога, приуготовленный для утренней трапезы, осенена ароматными дымами очагов, омываема безмятежными рассветными волнами. Солнце стояло низко, широкие башенки крепости бросали на гору длинные тени. Амирам закутался в плащ, улёгся поудобней и крепко заснул. Корабельщик проснулся, когда солнце ярко засветило ему в лицо. Под плащом сделалось жарко. Амирам огляделся. Предводительствуемые Володарем половцы спустились с горы в долину. Амирам видел некоторых из них, притаившихся между камней. Могли ли их видеть с городских стен? Укрепления городишки были рассчитаны на отражение морских пиратов. Со стороны моря город защищала внушительная каменная стена с тяжёлыми воротами и надвратной башней. Со стороны гор стены оказались не слишком высоки. По пологим склонам к невысокому деревянному частоколу сбегали извилистые тропки. Амирам увидел бегущего по одной из них недоросля: правая рука сжимает длинный тонкий бич, рот широко распахнут, туника из неокрашенной шерсти перепачкана кровью. Пастушок что-то кричал, но Амирам не слышал его голоса. Выше по склону горы, по той же тропке размеренной рысью ехал всадник в полном боевом облачении. Он отпустил поводья, держа изготовленный для стрельбы лук. Наверное, он искал просвета в кустах, наверное, не желал промахнуться, потратить стрелу впустую. Вероятно, поэтому дал парнишке добежать почти до самого частокола, до хлипких, спроворенных из тонких жердин ворот. Стрела толкнула пастушка между лопаток, и он с разгону грянулся оземь, лицом и грудью на каменистую тропу. Его крики пропали понапрасну, падения никто не заметил. Конный латник, перебросив за спину лук, вытащил из торока меч. Разлетевшийся с горки конь, внёс его в распахнутые ворота. Тут Амирам заметил, что с разных сторон, а по преимуществу со стороны гор, на стену лезут люди. Амирам признал половцев по лохматым лисьим шапкам и зипунам. Дружина князя Давыда подступала к городу сверху, пробираясь по горным тропам. Амирам с удовлетворением заметил, как крепко русины держат уговор. Всадники гнали перед собой вереницу пленников – мужчин, женщин, детей в цепях и колодках. Живой товар! Хорошие барыши! Вот над городишкой поднялся чадный дым, совсем не такой, как на рассвете, не ароматный дымок домашнего очага, пахнущий бобовой похлёбкой и тёплой пшеничной лепёшкой. Пожары занимались с трёх сторон. Амирам услышал первые заполошные крики горожан, но набат пока молчал. Кормчий достал из заплечного мешка обшитую толстой носорожьей кожей куртку, служившую панцирем, натянул на голову лёгкий шлем. Плащ и пустой мешок он передал парнишке-прислужнику.

– Ступай на «Единогог». Передай Лоугенси, что пога. Пагус не ставить. Пусть идут на веслах. Бгосают якогь в виду бегега, но в гогод ни ногой, пока я не подам сигнала!

Положив на плечо свой длинный меч, он начал спуск с горы. А внизу, по уличкам Горзувиты стлался нехороший дым, метались конные и пешие, слышался звон железа и крики. Амирам не собирался принимать участие в схватке. Он желал знать величину добычи, дабы не быть обойдённым при дележе.

* * *
Амирам бежал по улице, перепрыгивая через мертвецов. Время от времени приходилось уворачиваться от разъярённых всадников. Он уже видел свою цель. Из-за розоватых черепичных кровель выглядывал купол часовни. Золочёный крест упирался в синеющее небо. В одну из минувших вёсен переменчивые морские ветра занесли кормчего в Горзувиту. Весной, когда христиане празднуют чудесное воскрешение распятого, «Единорог» бросил якорь в тихой бухте. По-над морем носился колокольный звон. По улицам бродила разряженная, праздная толпа. Амирам увязался тогда за развесёлой, но довольно набожной красоткой, протиснулся следом за нею в богато украшенную церковку и тут же утратил интерес к перезрелым прелестям горзувитской матроны. Убранство алтаря, расшитое каменьями облачение священника и его помощников, золотая, инкрустированная персидской бирюзой дароносица, выложенный редкой красоты опалами крест на шее у попа – всё это поразило Амирама до чрезвычайности. Много ночей потом снилась корабельщику драгоценная чаша. Он пил через край багровое, с ягодным привкусом вино, он гладил пальцами округлые каменья, он любовался чеканными ликами христианских подвижников. Во снах он уж обладал чашей, а теперь он завладеет ею наяву. Половцы слишком азартны, а наружность церковки слишком невзрачна. Русичи чересчур набожны и не станут грабить дом своего Бога.

* * *
Амирам шнырял по залитым кровью улицам. Время от времени ему приходилось отмахиваться мечом. Мертвые тела валились ему под ноги, а он бежал дальше. Несколько раз в него попадали стрелы. Их кованые острия застревали в плотной коже куртки, не причиняя ему вреда. Один лишь раз особенно меткий стрелок попал корабельщику в ногу. Стрела чиркнула по бедру, но Амирам на бегу не почувствовал боли. Он отвлёкся, завидев, как на перекрестье улиц князь Давыд схлестнулся с защитниками городка. Их было четверо, князь – один. Защитники размахивали железом, мешая друг другу сойтись с противником. Бестолковые драчуны! Заносчивые виноградари! Сколько сил они тратили на пустые словеса! Кляли князя, костерили всячески! Какой только брани ни употребили! Посылали то на дно морское, то в нужник, а то и в геенну огненную. А князю всё нипочем! Знай себе буркалы таращит из-под налобья да мечом тычет. Но не бестолково, не так, как виноградари, а с расчётом. И расчёт его всегда верен. А что до брани – так она для Рюриковича пустой звук. Не ведает Давыд этих слов ромейского языка. Ни к чему управителю Тмутаракани понимать иноязычную брань. Утомились виноградари от толчеи, от собственной ярости устали и стали валиться, подобно скошенным колосьям. Эх, кровавую жатву совершил Давыд. Вот последний его противник упал, взвыл зажимая культю правой руки левой уцелевшей ладонью. Давыд занёс меч, намереваясь пресечь оглушительный вопль. А улица так узка, что латнику не остаётся места для толкового замаха. Тяжёлое лезвие чиркает по каменой кладке, мгновенная заминка и князь получает оглушительный удар по шлему. Давыл падает, доспехи грохочут. Ещё один сокрушительный, сминающий железо удар. Князь вопит. На него наседает вражеский рыцарь. В лёгком доспехе, с незнакомым гербом на груди, он крушит тело Давыда огромным топором. Поверженный князь отмахивается мечом. Силы его тают. Амирам замирает. Скрытый выступом стены, он незаметен для сражающихся.

– Чего стоишь? Зачем замер? Струсил, корабельщик? – слышит он надсадный хрип.

Князь Володарь в лёгкой кольчуге, без шлема, вооруженный одним лишь коротким мечом возникает в ущелье улицы. За его спиной толпятся разгорячённые схваткой половцы.

– Щит! Подайте щит! – хрипит князь, и ему подают требуемое.

Откуда взялась пантерья легкость в столь тяжеловесном теле? Володарь прыгает вперед. Щит в его руках – не менее грозное оружие, чем обоюдоострый меч. Он сокрушает противников, топчет их тела со слоновьей яростью, он костерит их, показывая отменное знание наречий прибрежного населения. Наконец князь прорывается к Давыду, становится над ним, помогает отразить смертельный натиск.

Князь Давыд бьется молча, с угрюмым упорством обречённого на победу. Лежа на спине или на боку, стоя на коленях, в полный рост, из любых положений он наносит противнику урон. Давыд бьётся так, словно за спиной его почитаемая христианами Непорочная Дева, словно именно в этой, может быть, последней, битве заключен сокровенный смысл бытия. А противник всё прибывает. Илюша сдерживает разгорячённых половцев, велит им разить врагов стрелами. На столь узком, заваленном неподвижными телами пространстве лишь двое мечников – Володарь и его противник – могут сражаться. Остальные будут лишь мешать. Двух противников убил Володарь, третьему удалось сбить князя с ног.

Володарь припал на колено, прикрыл Давыда щитом. Окованное железом дерево отразило смертельный удар. Из переулка прыснули половцы. Вопя, мешая друг другу, они ринулись на врага. Стрелы роились над сражающимися, подобно пчелам в цветущем саду. Их жала несли смерть. Князья оказались погребёнными под грудой окровавленных тел. Амирам слышал надсадный хрип Давыда и яростную брань Володаря.

Противник отступил. Увлечённые боевым азартом, позабыв на время о поверженных предводителях, половцы последовали за бегущим врагом. Где дружина русичей? Сражение переместилось на другую улицу. Скоро звон металла и крики затихли в отдалении. Тогда Амирам покинул своё укрытие. Он помог Рюриковичам выбраться из-под трупов. Оба князя были покрыты кровью, но, кроме нескольких царапин, не нашли друг на друге иных увечий.

Откуда-то явился перепуганный Илюша, но, увидев своего князя живым, быстро успокоился, кинул меч в ножны, предварительно обтерев с лезвия кровь об Амирамову куртку.

– Где дружина? – хрипло спросил Володарь.

– Там… – Илюша махнул рукой в сторону моря. – Злые в этом городе люди живут! Нипочем не хотят сдаваться!

– Веди! – рыкнул Володарь.

Он отряхнулся по-собачьи, порыскал глазами, вытащил из-под бездыханного тела щит. Звеня металлом и громко топоча, князь и его оруженосец заспешили прочь по улице.

* * *
Защитники Горзувиты оборонялись упорно. Застигнутые внезапным нападением, они нашли в себе силы для отражения захватчиков. Они перегораживали улицы повозками, разили стрелами из укрытий, из окон домов, из подворотен. Лигуриец видел безбородых юнцов и молоденьких дев, вооружённых серпами, мотыгами, едва ли не мамкиными веретенами. У них не было шансов против закалённых бойцов, но они сражались, по двое, по трое набрасываясь на половца. Русичи также сражались в пешем строю, оставили коней у городских ворот. Слишком узки улицы Горзувиты, на коне не развернуться. А в пешем строю русичам непривычно, неловко сражаться. Но сражаются, терпят, теснят защитников.

Амирам шнырял по переулкам, стараясь оставаться незамеченным. Жажда обладания заветной чашей влекла его на меркнущий закат. Он чутко прислушивался и зорко присматривался, стараясь провидеть исход сражения. Он чуял: как бы яростны и отважны ни были защитники крепости, всё равно у них нет шансов против хорошо обученного, пусть и немногочисленного, но опытного войска. Амирам взобрался на стену. Всё в порядке: три мачты виднелись вдали. Дромоны бросили якорь в виду города. Под стеной, у пристани, покачивались на волнах несколько рыбачьих лодок. Просчитав все пути бегства, если таковое потребуется, Амирам спустился в город.

* * *
Побоище затихало вместе с умиранием дня. Лигурийцу встретился воевода Пафнутий, тащивший за бороду упирающегося волхва. Следом волочился измочаленный штормами Борщ в обнимку с магическим гусем. Близилось торжество. Звон железа на улицах Горзувиты стал затихать.

В одном из двориков Амирам узрел последствия жестокой резни: трупы убитых половцев лежали там вперемешку с телами поверженных ими врагов. Амирам быстро прикинул потери дружины Володаря. Выходило так, что на улицах Горзувиты младший из Рюриковичей потерял не менее половины дружины. Лигуриец слышал стоны и мольбы о помощи, но он не мог задерживаться. Его ждала заветная чаша.

* * *
Небольшая церковка с узкими стрельчатыми оконцами и врастающей в землю дверью приютилась с тыльной стороны крепостцы. В обычное время тут непрерывно и днем, и ночью сновали люди. Но сейчас оказалось пустынно. Жители утекли к противоположной стороне стены. Они уж и не пытались оборонять городишко. Плохо вооружённые, растерянные, они бестолково метались по улицам. Захватчики били их и погибали сами. Амирам огляделся. Невдалеке слышалась отчаянная возня. Вопли перемежались глухими ударами. Из дверей храма тянуло ладанным ароматом. Амирам осторожно заглянул внутрь. Солнечный свет косыми полосами лёг на белёные стены. Куньим хвостом извивался дымок. Уголья тлели в курильницах. Острый взгляд кормчего сразу приметил согбенную фигуру, едва различимую на фоне стен. Старик молился на искусно вырезанное и отполированное кипарисовое распятие. Лигуриец вошёл под своды, огляделся. Всё, как обычно: позолоченный алтарь, на стенах скупая, местами незавершённая роспись: христианские новомученники, терзаемые на цирковой арене дикими зверями. Нарисовано грубо бесталанным маляром, но задушевно, как это часто бывает в христианских церквах. Старик не обернулся на звук его шагов. Амирам занёс меч, изготовился отсечь голову одним ударом, когда каменная десница сомкнулась на его запястье. Амирам дрогнул, обернулся. Князь Володарь вперил в него покрасневшие, слезящиеся от дыма глаза.

– Не тронь! – рявкнул князь, и Амирам повиновался.

Удивительно, сколь пронырливы и коварны бывают порой русичи! По привычке положив меч на плечо, он направился к узкой двери – выходу. Половец ввалился под сумрачные своды так стремительно, словно неведомый легионер выстрелил им из карроболисты. В боевом кураже он принялся для острастки крушить стены. Метил в изображения христианских новомученников огромной палицей, отлитой из чугунины. Острые каменные осколки прыснули в лицо Амирама. Внутренность часовни наполнилась пылью. Лигуриец принял боевую позицию, выставив перед собой меч. Но сойтись в схватке ему не довелось. Князь Володарь зарезал сподвижника быстро и умело, единым росчерком меча. Увесистая палица с металлическим грохотом покатилась по каменному полу. Кровь язычника оросила христианский алтарь. Половецкий дружинник рухнул замертво под ноги безучастному попу.

– Жаль, конечно, – скривился Володарь. – Уйкуч был хорошим бойцом. Эх, что же осталось от моей дружины?! И Мэтигай ранен! А ты живи, отец, помолись и за нас, грешных, и за нехристей…

Князь шагнул через тело убитого половца. Амирам изумился, заметив на его щеках слёзы.

* * *
Весь следующий день они собирали убитых, омывали с тел вражескую кровь, перевязывали раны. Никчемный Возгарь оказался, впрочем, неплохим врачевателем. Под вечер, едва отдышались от ратных трудов, участники похода услышали гудение рога над сонной бухтой. С кораблей подали сигнал: парус на горизонте! Амирам поспешил к пристани. Недолго вглядывался он в ясную даль, быстро успокоился. Судно небольшое. И мачта, и нос вызолочены, парус вышит шелками в жёлто-багровых тонах.

– Это пегеговорщик, – доложил корабельщик Давыду Игоревичу. – Нас опегежает г, омкая слава!

– Посланец высокочинный! – проговорил удовлетворённо князь Давыд, когда одетый в блестящий доспех ромей сошёл на пристань.

Знатному ромею сопутствовала свита. Заметив, как напрягся Володарь, Амирам стал вглядываться в лица посланцев. В длинной сутане из плотного лилового шёлка, с вызолоченным чеканным распятием на груди среди свиты горбился смазливый скопец. Тот самый, что клялся и крест целовал, тот самый, что в неслыханно короткий срок исхитрился добраться до власть предержащих и поднять вселенскую тревогу.

– Воздать почести? – осведомился Желя.

– Довольно почестей! Воздали уж! – приосанился князь Давыд.

Управитель Тмутаракани со свитой бородачей и посол в позлащённых латах, прикрытых на спине и плечах алым плащом, двинулись за городские стены. Следом, шелестя несмелыми шепотками, плелась подобострастная свита ромея. Клятвопреступник в лиловой рясе гордо возносился над коренастыми, коротко стриженными воителями и волоокими купчиками-армянами. Вот шествие вошло в город. Из углов и закоулков стали высовываться утомлённые, покрытые свежей копотью и почерневшей кровью лица горожан. Лигуриец поискал взглядом Володаря, но того не было видно.

Князь со свитой и высокое посольство расположилось в доме местного богатея, в обеденной зале – большой комнате без окон, но с большим, давно не топленным очагом. Все расселись на скамьях за каменным столом. Дядька князя Давыда, старый Зуй, в высокой смушковой шапке, с неизменным топором за поясом, зажёг факелы. Робкие прислужницы – старая горбунья и молодая некрасивая, беременная женщина – внесли хлеба и воду. Осторожный князь Давыд заставил беременную пробовать пищу с каждого блюда, пить вино и воду из каждого кувшина. Прислуга топарха также внесла корзины со снедью и амфоры с вином.

Амирама к столу не приглашали, но и не гнали. Он уселся на пустой бочонок возле очага, опёрся руками на рукоять обнажённого меча.

– Пусть твой человек вложит меч в ножны, – топарх хорошо владел речью русичей и недобро косился на Амирама.

– Амирам Лигуриец не имеет ножен! – прорычал князь. – И он не мой человек.

Амирам научился выжидать, приобрел навык правильно смотреть и слушать. А вот и провозвестник высоких идеалов, спасённый младшим князьком пастырь. Явился к честному застолью, вылез из-под испоганенных кровавым побоищем сводов. Как горячо приветствуют его лукавые ромеи! Как подробно справляются о здоровье, искоса оглядывая свежее пожарище! Словно не лежат ещё на улицах бездыханные, ожидающие упокоения тела. Словно убийство человека перестало быть страшнейшим из злодейств. Словно уничтожение множества простолюдинов – меньший грех, нежели насилие над пастырем. В тёплых объятиях топарха поп разрыдался, разговорился, излил жалобы, исторг из души ужас, воззвал о помощи. Амирам же посматривал на Давыда и к тому времени, когда свита топарха, получив от попа отческое благословение, препроводила страдальца под сень кипарисовой рощи для отдыха и подкрепления сил отменной ромейской пищей, Лигуриец многое успел постичь. Топарх, медленный телесно, но юркий умом быстро постигал главное: грозный управитель Тмутаракани кое-как разбирает ромейский язык, ясно понимает значение некоторых слов, но общий смысл поповских речей ускользнул от него, так утекает прокаленный солнышком песок между пальцев беспечного дитяти. Топарх обращался к князю почтительно, но без подобострастия, спину держал прямо. А может, плотно сидевший на сытом теле доспех не давал его спине должным образом изогнуться? Князь же Давыд посматривал надменно, горделиво демонстрируя полученные в бою нетяжкие увечья. Меч его, в увесистых ножнах, лежал поперек стола, среди обеденных блюд. Во всё время переговоров князь не снимал длани с его рукояти. Дружинники сплотились вокруг. Славное воинство! Могучие бородачи, такие похожие в своей неукротимой отваге, с одинаковым бычьим упрямством на лицах. По левую руку воевода Пафнутий. Этот отличается от прочих особой лукавой повадкой, косится на ромея с недоброй, но всепонимающей ухмылкой. А топарх знай себе лопочет так складно, словно исходил с княжеской дружиной все половецкие степи, словно с колыбели говорит только на языке русинов и иного наречия не разумеет. Вон он пустился в длинное повествование о многомудрии и неустанном подвижничестве оскорблённого старца.

– Душа отца полна сетований, но уста не ведают упрёка. Отец Серапион почитаем нами за святого. Там, за кипарисовой рощей, на горе стоит его хижина. Старец живёт в ней совсем один, лишь изредка наведываясь в исар. В этот день Господь привёл его к нам, чтобы разделить скорбь…

– О чём же ваша скорбь? – нащурился Пафнутий. – Мы – воины. Берем своё по праву сильного. И у тебя возьмём, если будет на то княжеская воля.

– Я не о том! – маленькие чёрные, будто маковые семена, глазки ромея испуганно замигали, голосишко подсел до мышиного писка. – Я о святотатственном покушении на святого отца. Об осквернении храма и о справедливом возмездии.

– Слишком много слов, – проговорил князь Давыд.

Но мышь продолжала пищать:

– Старец жаловался на твоего воеводу…

– То князь Володарь Ростиславич. Рюрикович он, никакой не воевода! – вставил Пафнутий.

– …Отважный воин и плохой христианин, – продолжал без запинки глава ромеев. Напрочь забыв речь русинов, топарх снова заговорил на греческом.

– Он покушался на жизнь святого старца столь зверским образом, что даже сердце нехристя дрогнуло. Степной воин – да откроет апостол Петр перед его грешной душой райские врата – ценою жизни защитил старца!

– Ромей толкует о наказании за святотатство, – проговорил воевода Пафнутий. Этот не сводил внимательного взгляда с топарха, но с князем говорил на языке русичей.

– Не стану наказывать. Князь Рюрикова рода неподсуден. Он товарищ мой и родич к тому же, – буркнул князь Давыд.

– На моей ладье дары для тебя, князь. Херсонес приветствует тебя как почетного гостя. Наши погреба полны отменными винами, наши столы ломятся от яств, наши ложа покрыты шёлком, наши сокровищницы открыты для тебя. Ты отдохнешь после жестоких сражений…

Однако топарх кланяться не стал, так и сидел прямой, подобно изваянию, шарил по всклокоченной бороде Давыда колючим взглядом.

– Херсонес – прекраснейшая из жемчужин сих благословенных берегов. Мы счастливы, что управитель Тмутаракани почтил нас своим присутствием. Вера предков требует от нас наградить тебя дарами нашего гостеприимства…

– Слишком много слов, – повторил князь Давыд.

– Его следует убить, и тогда благочестивые ромеи одарят нас… – прошептал Пафнутий в самое княжеское ухо.

Чуткий слух Амирама ловил каждое слово, приметливый взгляд кормчего различал едва уловимые тени сомнений на неподвижном челе управителя. Ромей мягко настаивал, князь бычился, терпел скуку. Управитель Тмутаракани ел нехотя, так, словно давно уж насытился, а вина вкушать и вовсе не стал. Обходительный ромей снова заговорил на языке русичей, но речь завёл совсем о другом, а именно о торговых пошлинах на оливковое масло, о возможности поставок сырой шерсти для шерстопрядилен Херсонеса.

Амирам вышел прочь. Дом знатного горзувитца стоял на краю небольшой площади. Тут же неподалеку, на противоположном конце площади располагались городские бани, кузня, коновязь, корчма. Шатался неприкаянный, осоловелый от горя народ. Под крепостной стеной, на пустыре дружина Володаря готовилась совершить тризну над погибшими товарищами. Амирам то и дело посматривал в их сторону. Он видел облитую потом спину Володаря. Князь ворочал огромные валуны, приуготовляя удобное ложе для павших на улицах Горзувиты. Мышцы на его спине бугрились. Израненные руки оставляли на граните кровавые следы. Половчанка Сача стояла рядом. Боль утраты омрачила её черты, сделав их ещё более красивыми. Володарь плакал. Время от времени он вытирал лицо тыльной стороной ладони, размазывая по нему грязь и кровь. Половцы стояли над могилой товарищей полукругом. Время от времени кто-то из них порывался помочь князю. И в самом деле, не княжеская это работа – валуны ворочать. Тогда Володарь брал в руки меч. Широкое лезвие со свистом рассекало воздух перед самым носом смельчака. Половцы отскакивали назад, подобно перепуганным макакам. Они не плакали, на их лицах не было скорби. Смерть в бою они считали делом почётным и вполне обычным. Они продолжали повиноваться даже плачущему вождю, ведь младший Рюрикович был так могуч, что мог не скрывать душевных терзаний.

Вот за спиной Лигурийца послышались шаги, зашелестели осторожные шепотки:

– Русичи несговорчивы, алчны, своекорыстны…

– Но вина не пьют, странно…

– Не запалить ли их корабли?

– Уйти бы живыми из этого Богом забытого места…

– На какие злоумышления способно русинское лукавство? Бог весть!

– Тише, ромеи! Разве не видите: тут генуэзец с мечом…

– Бесстрашный жидовин…

– …в услужении у дикарей!

– Дикарям по силам разрушить Херсонес!

Амирам, скрывая усмешку, дождался, пока свита топарха отойдёт подальше, чтобы вернуться к месту неудавшегося пиршества. А там воевода Пафнутий по-прежнему лил яд в уши князь-Давыда, и князь уж так напитался им, уж вполне приуготовился язвить избранную жертву.

– Володарь не нужен в Тмутаракани, – шептал воевода. – Он бунтарь. С него станется подбить половцев на новые затеи. А ну как ему покажется недостаточной его доля? А ну как побежит в степь, к родичам своей бабы, за подмогой? Станет тогда ханское воинство под стенами города? Что станем делать? Как отбиваться? Оставим его здесь. Положим меж камней, да и пусть опочит…

– Даст Бог, отобьёмся, – хмуро ответствовал князь Давыд. – Половецкая дружина почти вся полегла. Осталась оголтелая баба да сопляк Мэтигай. Да остальных…

Князь повёл очами. Амирам усмехнулся. Давыд Игоревич мог без затруднения счесть до двух десятков, а далее начинал путать и задумываться, сбивался, впадал в ярость. Амирам прикинул: годных к схватке половцев оставалось двадцать три человека. Управитель Тмутаракани намеревался идти к Херсонесу. Неужто надеялся успешно пограбить большой город-крепость с сильным, предуведомлённым об их приходе гарнизоном?

– «Единогог» к Хегсонесу не пойдёт, – заявил Амирам. – Мои тгюмы полны. Я должен сохганить жизнь невольникам. Мегтвая человечина ничего не стоит и нужна только твагям могским.

Наверное, Пафнутий слал ему вослед проклятия. Возможно, воевода даже обнажил меч. Что с того? Амирам принял решение, а значит, всё дальнейшее будет на его усмотрение.

* * *
Амирам, не оглядываясь, шагал к берегу. Там он присмотрел местечко для ночлега – убогую корчмишку. Там и плата за постой невелика, и пища безопасна. Там намерен вечерять-ночевать и бесшабашный Володарь. Ах, Амираму бы такого товарища! Ничему не ведёт счета: ни деньгам, ни отваге. Эх, плавали бы вместе по морям – имели бы богатый барыш. Далась же Рюриковичам их родовая честь! Странная брезгливость, непонятная набожность. Весь мир готовы приложить к своей мерке, и чужие резоны им нипочём.

Амирам прикидывает, вздыхает разочарованно. Присматривается к густым кронам деревьев, растущим по краям тропки. Тут всё, как на его давно забытой родине, всё мило глазу, всё уютно для бродяги. За спиной остались и недобрый взгляд воеводы Пафнутия, и слёзы Володаря, и несгибаемый ужас ромеев Таврики перед лицом нашествия русичей. Нет, это не гадюки шипят в колючем кустарнике, не полоз бессловесный струится меж камней – это крадётся следом за ним посланник, переговорщик, кучерявый отрок, прибывший со свитой топарха. Парнишка-охотник неслышно ступает меж колючих кустов. И острые камни, колючки ему нипочем. Амирам останавливается, снимает с плеча меч, смотрит в синее небо.

– Зачем послан? Говоги без пргедисловий, или…

– Топарх хочет держать совет и готов платить за помощь, – прошелестела вечнозеленая листва невысокой туи, прилепившейся к склону неподалёку.

– Вечегом в когчме. В той хибаге, на бегегу, – отвечает Амирам. – Но если топагх придёт не один, если хоть одна твагь спрячется под камнем гядом с когчмой – убью всех, а топагх падёт пегвым из вас.

Амирам стремительным ударом без замаха рассек ствол туи. Стройная крона низверглась к ногам отрока. Светлые кудряшки на висках мальчишки затрепетали, подобно резным листочкам срубленного деревца.

* * *
Удачливые половцы разыскали в горах и вернули на место корчмаря, посулив тому полную безопасность и даже выгоду. Мэтигай ссылался на княжеское слово, обещавшее щедро оплатить невольное гостеприимство в корчме. Володарь и Давыд со товарищи расположились на отдых.

Так и вышло, что к вечеру в огромном очаге уже пылал огонь, готовилась пища. Володарь, пока оставался трезв, распорядился по уму, повелев изрядно поредевшей дружине, вдоволь насытившейся мясом и сладостным ощущением неколебимой тверди под ногами, ночевать на борту «Единорога». Амирам оценил трезвую рассудительность князя. Лигуриец приготовился ждать. Какой же заговор без его участия? Нет, такого быть никак не могло! Амирам чуял большой барыш и не намеревался его упускать.

С чего бы это заносчивый Давыд порешил ночевать под одной кровлей с младшим товарищем? И Володарь-то ему в тягость, и корчма грязна, пища убога. Зачем управитель Тмутаракани не занял один из пустующих домов внутри городской стены? Неужто воспылали родственные чувства? Или это усталость от убийств и грабежей? Или морские ветра выдули из буйной головы Давыда природную беспечность русичей, а на пустующем месте поселилась неизбывная подозрительность ромеев? Амирам недолго недоумевал.

Неужели холодная расчетливость истинного владельца Тмутаракани Иегуды Хазарина, его торгашеская практичность вместе с уличной пылью приморского городишки запутались в бороде старшего Рюриковича? Тогда старший родич не станет убивать Володаря. Тогда его убьёт Пафнутий Желя. Амирам вздыхал, поглядывая на дружину. Бородачи пировали в тесной обеденной горнице захудалой корчмы. Печать горделивого торжества лежала на лицах вояк. Едва омыв с тел бранный пот, свою и чужую кровь, они уж поспешали торжествовать. Вчера они выли и корчились от боли, когда горзувитский кузнец прикладывал к кровоточащим культям раскалённое железо. Вот этот вот жилистый, проворный, остроносый оболдуй, метко прозванный товарищами Мышатой, вчера ещё плакал, когда местный эскулап штопал ему резанную рану на плече и стягивал её тугой повязкой. Отсеченное ухо или выбитые зубы русичи и вовсе не считали увечьем. А сейчас радуются, щерят волчьи пасти в подобии улыбок. Усталость забыта, боль привычна. Праздник!

Минуло три седмицы. За кормой осталось разорённое побережье и разграбленные исары. Сколько их оставалось? Амирам, давно привыкший к кровавым трудам, исчислял победы по засыпанным в кожаные мешки монетам и невольникам, наполнявшим трюмы его дромонов. И того, и другого стало в избытке, можно возвращаться в Тмутаракань или идти в иную сторону, к знакомым италийским берегам, в Геную. Там сбыть добычу, там готовиться к новым походам. Но как быть с тмутараканским князьком и его беспечным товарищем? Разве отправить обоих на «Морском коне», а самому податься в другую сторону? Амирам с угасающим интересом рассматривал основательные фигуры Рюриковичей. Володарь заливал утраты сладким шуршунским. Уж не первый кувшин опорожнил. Давыд же, напротив, берег спасительную осмотрительность: к вину прикладывался умеренно, щедро разбавляя его родниковой водицей. Эх, не любит Давыд младшего товарища, сильно боится, прикрывая неприязнь приторной заботой. Может быть, и запродал бы родича по сходной цене, но что станется, ежели тот сбежит из неволи? А Володарь сбежит, утечёт, не пробьётся, так просочится через любые препоны. Живой ли, мёртвый ли, доберётся туда, где ему положено быть. Амирам, не показывая ехидства, наблюдал за управителем Тмутаракани. А тот, не гордясь княжеским достоинством, собственноручно подкладывал Володарю нарезанное ломтями, отменно приготовленное мясо барашка, сам наполнял кубок. Щедрой рукой лил вино до краев, с горочкой, чтобы не осталось места для сладкой водички. Нет, то не родственное тепло. На челе воеводы Амирам прочёл неминуемый смертный приговор младшему Рюриковичу. Но как и когда задумал Желя убить младшего из князей? Неужто решится сотворить злодейство на виду поредевшей, но всё ещё опасной половецкой дружины? Наверное, уж не станет откладывать дело на потом, наверное, сейчас же и совершит задуманное.

Сам корабельщик вина не вкушал, не отправился на корабль, не поддавался сонливости. Уже осоловелая от сытной еды и вина дружина клевала носами. Уже и Володарь, едва удалившись за тонкую дощатую перегородку, без долгих предисловий подмял под себя Сачу. Князь же Давыд, не снимая сапог, повалился на софу в хозяйской горнице. И перетрусивший хозяин, и его домочадцы попрятались по щелям. Оттуда, из затишка, внимали богатырскому храпу водителя храбрых дружин. Прочие же, за неимением места для ночлега под кровлей тесной корчмы, отправились на воздух. Там, на дворе, под навесом коновязи Пафнутий и Мышата сцепились по пустяковому поводу. Яростно задрались. Прочим пришлось их водой разливать – по-другому было не унять. Но мало-помалу и они угомонились, расположились вповалку вокруг яслей. То ли спят, то ли грезят, то ли княжеский сон оберегают, то ли ночного посла поджидают. Пафнутий Желя не утерпел, уснул на посту возле ворот. Эх, странное же племя! Разве так важные дела делаются?

Амирам ждал прихода топарха до глубокой ночи. Он не снял ни куртки, ни плаща – так и сидел у очага, словно не на отдых расположился, словно в любую минуту был готов отправиться в дальний путь. Пытаясь отогнать сон, он подкармливал пламя в очаге, ворошил длинной палкой уголья, водил точилом по лезвию меча, стараясь этим столь неприятным для уха звуком, заглушить яростные стоны Сачи. Экая неуёмная баба! Пустое дело, что страшна, будто чертовка. Зато отважна, преданна, искушена в любовных утехах! Если б Амирам мог вести счёт времени, он прикинул бы, как долго ласкала половчанка своего властелина. Но Лигуриец времени не считал, он ждал, стараясь не пускать в душу пагубное нетерпение. А время шло. Минул не один час, прежде чем колготня и стоны за стеной утихли, и Амирам уверился: любовники уснули. Лишь мышиную возню слышал он да треск пожираемых пламенем веток, да зычный, непрерывный Давыдов храп.

Пришелец старался ступать возможно тише. Ременная упряжь, в которую было затянуто его тело, отчаянным скрипом и бряком своим предупредила Амирама о появлении долгожданного гостя. Лигуриец неслышно приблизился к окну. Вот он тащится, дебелый, расслабленный. Жидкие кудри умащены ароматным маслом. Если б не скрип, он обнаружил бы топарха по запаху. Смердит, будто столичная модница. Воин! Защитник прибрежных исаров! При оружии! У левой ляжки коротюсенький меч – таким только кур резать. Зато у правой – главное его оружие – туго набитый, внушительных размеров кошель. Амирам оскалился, но вооружаться не стал. Судя по всему, топарх не утратил надежды решить дело миром. Вот он ступил в едальню. Озирается. Видит недогоревшие ветки в очаге. Недоумевает. Малюсенькие, как у землеройки, глазки бегают по сторонам. Взгляд цепкий. Топарх смотрит так, словно бусины мечет. Первым делом уцепился за Амирамов меч, небрежно оставленный на скамье, потянул за рукоять. Неужто попытается завладеть им? Нет, не смог и поднять. Куда ему!

– Зачем пгишёл? – спросил Амирам. – Князья спят. Стагший хгапит на пагу со своим воеводой, младший – наслаждается стонами бабы. Дождись утга, гомей.

Топарх подпрыгнул, схватился за меч, глянул недружелюбно, но осёкся, подбежал, исколол взглядами.

– Это хорошо, что князья спят. Спящий – всё равно что мёртвый.

– Пговаливай!

– Послушай, Лигуриец! – топарх вцепился в полу Амирамова плаща, что твой репей.

– Чего хочешь, гъек? – Амирам поднял со скамьи свой меч.

– Предлагаю откуп! Стань посредником! Спроси у русичей, сколько возьмут отступного?

– Не возьмут! – окрысился Амирам. – И спгашивать не стану.

– Так я сам спрошу! Буди воеводу, он разумеет ромейский язык!

– Кто тут всякое газумеет… – Амирам задумался, уставился в одутловатое лицо топарха.

– Ну! Ну! – воитель волновался, ремни его доспеха оглушительно скрипели. – Помоги, Лигуриец!

– Помогать ты будешь, топагх! – огрызнулся Амирам.

– Недоумеваю, достопочтенный! Ты, безродный скиталец, конечно, нуждаешься в помощи знатного ромея. Но пока целы твои дромоны…

– Пока цела твоя голова, топагх!

Услышав угрозу, топарх снова схватился за рукоять меча, но, искоса глянув на оружие Амирама, передумал. Лигуриец же скинул плащ, оставшись в распахнутой куртке. Свой огромный меч он с изумляющей легкостью переложил на скамью рядом с собой, тем самым лишая топарха возможности усесться рядом. Ромей был вынужден занять место напротив, там, где высокое пламя в очаге стало быстро разогревать его доспех.

– Я слышал, ты надумал русичей пегессорить…

– Да что там! – топарх изобразил на лице вселенскую скуку. – Их шутовскому братству – грош цена. Совсем другое дело – твоя дружба.

Топарх наконец решился выложить на стол туго набитый кошель.

– Ого! – Амирам ловко развязал кошель. Не обращая внимания на яростные взгляды топарха, перебрал и счёл монеты, поцокал зубом.

– Ногаты! Почему не номисмы?

– Мы готовы последнее отдать! Но если ты…

Словно не слыша его, Амирам сгреб монеты в кошель, а кошель спрятал за пазухой куртки.

– Пойдём со мной! – Лигуриец поднялся, молниеносным движением поднял меч на плечо. Топарх отпрянул.

– Младший из князей за стеной. Спит с бабой. Дгужина его на «Единогоге», охганяет добычу. Надо спешить. Пойдём!

– Ты намерен прирезать обоих прямо здесь? – в остреньких глазках топарха блеснул опасливый задор. – Разумно ли это?

– Пойдём! – повторил Амирам. – Ты вяжешь бабу. А я с князем как-нибудь спгавлюсь.

Наверное, гордый ромей начал карьеру воителя в сражениях с волками и прочими татями, имеющими обыкновение похищать скот. Он ловко, как заправский пастух овцу, скрутил утомлённую любовными утехами Сачу, сноровисто уложил её на плечи. Оглушённый точным ударом Амирама князь бесчувственным кулём повис у кормчего на плече.

Экая ноша! Тяжёл, угловат, словно из камня изваян! По-буйволиному взмыкивает, того и гляди, весь вертеп перебудит. Амирам спешил. Скорым бегом, опираясь на меч, он прокрался мимо спящего воеводы за ворота корчмы. Ах, если б можно было поверить в колдунство да и зачаровать дрыхнувших у коновязи русичей! Но те оказались поголовно пьяны, все, кроме княжеского оруженосца Илюши. Тот вскочил, выхватил из груды сваленного тут же оружия пику.

– Ступай за мной, – коротко приказал Амирам. – До гассвета «Единогог» должен сняться с якогя. Иначе вам конец.

Илюша послушался, но пику не выкинул. Наоборот, извлек из груды ещё одну. Из них, используя к тому же и Амирамов плащ, соорудили для Володаря носилки. Дальше дело пошло быстрее.

Обливаясь потом, Амирам и Илюша вынесли Володаря на морской берег. Следом, пыхтя, тащился топарх. Сача благоразумно помалкивала. Только вертела головой, зорко посматривая по сторонам. Искала возможность побега и уж сбежала бы, если б не возлюбленный её каган. Эх, женские прегрешения! Расточительно даримая, бессмысленная преданность! Амирам нарочно заговорил с топархом на языке русинов, не заботясь о взаимопонимании.

– Если не пгинесешь до гассвета ещё пять таких же кошелей – утгом степняки с князем во главе будут на бегегу. А я уж пгиготовлю подходящий вегтел и мы тебя на него насадим, топагх!

Топарх в изумлении таращил на него игольчатые буркалы.

Сача позволила уложить себя в богато украшенную ладью топарха, а потом так же безропотно поднялась на корабль.

* * *
Володарь очнулся в тот миг, когда от борта «Единорога» отвалила нарядная ладейка, увозившая изрядно обедневшего топарха к таврическому берегу.

– Где моя Сача? – первым делом спросил князь.

– Молись своему Богу, гусин, коли вегуешь! – шептал Амирам. – На твоей голове счастливый венец! Мы при добыче, в тгюмах монет не счесть! Я высажу тебя в городе Константина, а сам отпгавлюсь в Геную сбывать товаг.

– Где моя Сача? – не унимался Володарь.

Амирам сосредоточенно намотал конец цепи на основание мачты и замкнул её на замок. На его плечах лежала безлунная ночь. За бортом корабля цвело и переливалось спокойное предосеннее море. Вот скрипнули уключины, послышался плеск воды. Галера, движимая дружными взмахами весел, устремилась прочь от берега. А Володарь Ростиславич снова и снова повторял свой трудный вопрос:

– Где моя Сача? Где Сача? – твердил он.

– В тгюме твоя баба, – Амирам решил снизойти до ответа высокородному узнику.

– Ах, зачем ты, преподлейший, снова меня заковал? – Володарь едва не плакал. – Рассуждаю я да раздумываю: нешто решишься ты, нехристь, Рюриковича в рабство запродать?

– Не гешусь, не сомневайся. Хочу лишь себя и своё судно от твоих буйств оградить. А дгужина твоя – вся в тгюме, вместе со смегдами. Да не жги меня взглядом-то! У меня всегда товаг самый лучший, потому что я и габов берегу, и деньги считаю. Тебя и степняков твоих высажу на берегу Золотого гога, а сам…

– А монеты? – Володарь, даже похмельный, разума не терял. – А добыча? Что стану делать со дружиной да в Царьграде, да без денег? Милостыней пробавляться? Или грабить?

– Ггабить не придётся. Денег тебе хватит. В импегии сейчас неспокойно. Смута. Гомеи воюют и друг с дгугом, и с ногманами. На бегегу Боспога стоят сельджуки. Шныгяют по воде, ггабят, но мы пройдём… пройдём!

– Сколько дашь? – поинтересовался Володарь.

– Сколько захочу! – отозвался Амирам. – Пгокогмитесь, а там, глядишь, и дгугую службу найдёте. Импегатог и пгисные его к воям снисходительны. Платят щедго. Тем более – война.

– Подлый торгаш!

– Это я-то? – в ночном сумраке блеснула крысиная ухмылка Амирама. Володарь отвернулся, пряча злые слезы. – Я тебя спасаю, князь, и кгепко надеюсь – ты запомнишь эту услугу.

– Да ты, вижу, на любые услуги готов! Эх, устал я! Скучно мне! Горестно! Сача! – Володарь, гремя цепью, завалился на бок, прикрыл нетрезвый лик изрядно отросшей за время похода бородой и мгновенно уснул.
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Таможенный чиновник, смурной черноокий армянин Агаси, придирчиво осмотрел палубу и обширное нутро «Единорога». Он вертел головой, подобно настороженному дрозду. Двое стражников с высокими копьями и гербом императоров Комнинов на щитах неотступно следовали за ним. Обитатели трюма – жилистые, дочерна загорелые гребцы – бросали на него сторожкие, внимательные взгляды и прятали глаза. А таможенник шнырял по трюму, словно давно обжившаяся здесь крыса, заглядывал под каждую скамью, цыкал зубом, двигал седеющими прядями бороды, шлёпал розовыми влажными губами:

– Ты чист, Лигуриец… чище существа и вообразить себе невозможно, а ведь ты не ходишь в Божьи церкви, не причащаешься Святых Даров… Странно!

– Всех габов свел на противоположный берег, – Амирам отвечал блюстителю императорской казны небрежно, словно старому приятелю. – Видел вгажеское войско…

– Вот я и размышляю, не враг ли ты? – Агаси зыркал по сторонам. – А это что за рожа? Не ромейской ли пращей разукрашен?

Таможенник указал на огромного, жилистого гребца, с исковерканным многочисленными ударами лицом.

– Не-е, – отозвался тот. – Уж третья весна минула, как я нанялся к достопочтенному, господин таможенник. А у сельджуков мы и на берег не сходили. Только на купола Святой Софии посматривали да ждали своего часа отвалить к родному берегу. А на том берегу – несметное воинство. Шатры, повозки, дым столбом. Тягло мычит, кони скачут, иноверцы ярятся. Всё сытые, скучают, ладят плоты…

– Заткнись! – оскалился на велеречивого гребца Амирам. – Всегда пгедпочитал увечных, с выгванными языками, чтобы лишняя желчь не изгывалась изо рта!

Гребец размашисто перекрестился на потемневшую обшивку трюма, словно узрел там изображение осиянного лика. На запястьях гребца не было следов кандальных браслетов. Он был свободным человеком и к тому же православным. Юркие глазки Агаси шныряли по трюму, будто мыши по углам амбара. Потные, завшивленные гребцы Агаси не интересовали. Его чёрные, подобные перезрелым плодам шелковицы, глазищи уставились на Сачу. Половчанка, полуобнаженная, с разметавшимися по плечам косами, мыла в огромном чану белье. На её запястьях и лодыжках позвякивали медные браслеты. На нежной, покрытой матовым загаром коже медь оставила голубоватые линии.

– Эту решил оставить для себя? – Агаси облизнул знойные губы.

– Это – женщина из года половецкого кагана, невенчанная жена князя Владимига, потомка года Гюгика. Того самого воина, что ты мог лицезгеть на вегхней палубе.

– Ай, не желаю ковыряться в варяжских родословных! – Агаси досадливо сплюнул, но на Сачу пялиться перестал. – Ты надолго к нам? Какой товар возьмешь на борт? В какую сторону отплываешь? Когда?

– Вегнусь в Тавгику. Пагуса подниму завтра…

– Варягов и половцев нам оставишь? Мало нам тут латинян!

Амирам в изумлении приподнял брови и Агаси продолжил:

– Император Алексей и брат его Исаак[14] привели в город большое войско. По улицам ходят воины веснушчатые, длинноволосые, плечи и груди рунами разрисованы…

Агаси ещё раз пристально глянул на Сачу.

– …Но не такими, как у этой девки на лице. Мечи у них тяжёлые, чёрного металла, и они носят их обнаженными на правом плече.

– Князь Владимиг – вашей вегы человек, гомейской. Да к тому же хогоший воин. Готов с любым в схватку вступить: хоть с магометанами, хоть с кельтами. Лишь бы звонкой монетой платили…

Амирам оскалился.

– А что до моей дгужбы с поклонниками Магомета, так то не дгужба. Так, тогговлишка. Я с любым стоггуюсь, ты же знаешь. А если сведёшь меня к эпагху – гасскажу всё, что на пготивоположном бегегу видел. Без утайки гасскажу.

И Амирам заискивающе улыбнулся Агаси.

* * *
Борта «Единорога» ощетинились десятками гребей[15], на палубе владычествовала обычная при выходе из гавани сумятица – разноплеменная матросня, громко переговариваясь, шлёпала босыми ногами по доскам палубы. Подобно хлопотливым мурашам, они сновали, лазали, прыгали, тянули, бросали, сворачивали и разворачивали. Действовали сноровисто и слаженно. Володарь стоял на площадке крепостной стены. Отсюда мачты «Единорога» казались тонкими лучинками, а мощное тело корабля походило на лыковый коробок, в каком волынские молодухи хранят рукоделье. Володарь узнавал Амирама по стремительной повадке. В движениях корабельщика не было суеты, но он успевал повсюду. То он с беличьим проворством карабкался на вершину главной, самой высокой мачты, то голенастым насекомым повисал на вантах. Его линялую тунику рвал свежий ветерок. Мощное тело «Единорога» неукоснительно подчинялось его воле. На мелкой ряби Боспора огромный корабль сделался подобен ловкому морскому зверю, наконец-то отпущенному на волю из непродолжительного, но досадного плена.

Сача жалась к боку Володаря. Он ощущал привычное тепло и мягкость её тела, пытался тихо и ласково, будто с умалишенной или с младенцем, разговаривать с ней. Но она ни словом, ни движением не отзывалась ему. С тех пор как они ступили на землю Царьграда, Сача словно позабыла его язык, словно не желала понимать ничью иную речь, словно и не слыхивала никогда слов языка русичей. Даже ночами, купаясь в его жарких объятиях, она, едва лишь заслышав знакомые, ласковые прозвища, щедро и искренне даримые им, отворачивала замкнутое лицо. Голос её шуршал, как шуршат сохлые травы в приморских степях:

– Хочу домой… хочу нестись среди трав на коне без седла… хочу пить молоко кобылиц… хочу увидеть дедовские могилы… не хочу жить в каменном лесу… Не хочу!!!

* * *
Не одно утро минуло с того дня, как «Единорог» отвалил от константинопольской пристани. В час, когда ветерок с Боспора приносил в город вечернюю прохладу, Володарь и Сача пускались с долгие блуждания по городу. Бывало, они выходили за городскую стену и бродили меж садовых оград пригорода. Бывало, ночь напролёт просиживали у кромки прибоя. Беспокойная волна баюкала звёзды у самых их ног. Вдали, на противоположном берегу Боспора дымились и мерцали костры вражеской армии. Обоим сделалось скучно и томно сидеть вот так, ночи напролёт на морском берегу, но иного занятия не находилось. И тогда они шли к городским стенам. При свете дня здесь швартовались суда. Шёлк, невольники, пряности, паломники – да мало ли чего ещё привозили они в своих трюмах! Прибывали на кораблях и безработные солдаты, но их было немного, и только те, кто не пошёл на дно, кто сумел избежать нападения шныряющих по проливу сельджукских лодчонок.

Столичная жизнь поразила князя своей дороговизной. Добытое в Таврике состояние таяло на глазах. Постой, пища для дружины и для коней, самая скромная одёжка и обувка – за всё в Константинополе приходилось платить полновесной монетой.

Всё, что в безлесой приморской степи добывалось одной лишь отвагой, а в завоёванной без большого труда Тмутаракани отдавалось задарма, здесь дочиста опустошало кошелёк.

Ночами они бродили по тревожному городу, от одного сторожевого костра к другому. Разноплеменное воинство, приведённое в Константинополь императором Алексеем, отдыхало от дневных трудов. Скрип ременной упряжи, бряцание металла, странные, так не похожие на песни Руси, протяжные песни, напоминавшие Володарю вой осенних ветров в голых кронах, умиротворяли Сачу, и она, пусть ненадолго, становилась такой же буйной, как в прежние, степные времена. Она плясала перед кострами, становясь в круг танцоров, подражая движениям неуёмных варягов. Кряжистые, молчаливые воины называли себя нордменнами. Они ели горстями солдатскую пищу – сыровяленую рыбу и вываренное зерно – пускали по кругу огромную деревянную чашу, полную кислого дешёвого вина.

По утрам Сача и Володарь снова и снова возвращались в своё чадное обиталище – вечно не пустующую, портовую корчму. Сача валилась на соломенную подстилку и крепко засыпала. Половчанка сделалась холодна. Неужто возлюбленный князь надоел ей? Оставив попытки растормошить Сачу робкими ласками, он сначала прислушивался к её сонному дыханию, потом начинал скучать, тревожиться о том, что в былые времена казалось пустым.

В тот день беспокойные думы особенно жестоко терзали Володаря. Его тревожили мысли о деньгах, обижала холодность Сачи, одолевала странная, неизведанная доселе усталость. Захотел было поиграться с мечом, но железо оказалось непомерно тяжелым. Давно запылившийся дедов лук стоял без дела в углу. Тугая некогда тетива обвисла, изгрызенная мышами. Володарь порылся в тороках, достал любимое своё оружие – булаву, но и она оказалась скользкой, будто маслом смазанной. Железо с громким стуком ударилось об пол. Сача заворочалась, позвала кого-то, не размыкая глаз. Володарь дрогнул и затих, словно перепуганный насмерть зайчишка. Эх, что это творится с ним? В приднепровских чащах, в ковыльных степях бегал он с дружиной, не ведая страха, свирепый, порой угрюмый, но свободный. Кем же сделался он, попав в каменный город? Сидит в убогой каморке сам не свой. Словно перепуганный пёс от страха уши прижал! Князь вскочил на ноги.

За стрельчатыми окнами, выходившими на двор высокого каменного строения, просыпалась обычная дневная жизнь. Володарь, прислушиваясь к спокойному дыханию подруги, смотрел, как на устланный соломой двор вкатывается повозка зеленщика.

Вот вислоухий лядащий ослик, такой же седой, как и его хозяин, втаскивает её в проём высоких ворот, замирает в тени, под боком каменной ограды. Хозяин корчмы – высокий, заносчивый ромей – затевает со старым зеленщиком привычный торг. По двору, вороша солому босыми ногами, снуёт заспанная прислуга.

Половицы под ногами ходят ходуном – внизу, под низкими сводами трапезной залы, ещё не окончилось ночное гульбище. Володарь слышит приглушённые усталые голоса, вялые выкрики, стук порожней посуды. Дружина пришлых латинян, нанятых братом нового императора, Исааком Комнином, для охраны нижнего дворца, отдыхает после тяжких утруждений. Володарю доводилось видеть их в прежние дни, и в тот день, когда он вышел на площадку ветхой лестнички, ведущей в едальню, всё оказалось как обычно. Кряжистые, светлоглазые, с заплетёнными в косы волосами всех разновидностей рыжины, бородатые и с босыми, осоловелыми лицами – воины сидят вокруг огромного стола. Их вожак выделяется среди прочих кипельно-белой, словно золой посыпанной, шевелюрой и огромным ростом. На его носорожьей кожи нагруднике изображён разверзший пасть лев. Потемневший металл наручей несёт следы многочисленных ударов. Дочерна загорелые, обнаженные плечи воина испещрены следами старых ран. Если он заговаривает, прочие разговоры умолкают. Прислуга подаёт ему лучший кусок. Вот мальчишка-прислужник с опаской крадётся вдоль ряда сотрясаемых неуёмным хохотом спин, чтобы подлить в его кубок вина. Чаша беловолосого всегда полна. Товарищи зовут его Лауновехом – воином, достойным платы. Вот он ревёт, произнося имя и титул Володаря.

Князь украдкой оглядывается: не проснулась ли Сача? Но половчанка лежит неподвижно. Лицо скрывают плети кос. Смуглая, чумазая ладонь расслабленно покоится на шершавой, линялой подстилке. Володарь прикрывает дверь в убогие покои, чтобы присоединиться к затянувшемуся пиршеству латинян. Но прежде чем сесть к столу рядом с Лауновехом, он выходит на двор. Шуршит подошвами сапог по мятой соломе, провожаемый унылыми взглядами уставшей за ночь прислуги. Через щелястые ворота конюшни сочится полумрак. Там, в прохладном покое, шумно вздыхают кони. Он видит бледную тень Жемчуга. Верный друг поворачивает красивую голову, смотрит на него, тихо качает головушкой, будто приветствует, тяжко переступает, шумно дышит. Володарь полной грудью вбирает воздух конюшни. Эх, права Сача! Убраться бы отсюда, унестись в степь! Да где она? Выйди из ворот: одни камни кругом! По дорогам богоспасаемой империи бродят вооружённые шайки. Кто друг Никифора Вотаниата, кто – братьев Комниных – поди разбери. Непросто ромейское хитромудрие, а для уроженца северных лесов и вовсе непостижимо. На форуме что ни день – то сборище. Ереси, брань на головы власть предержащих. Рвань глотки дерёт, подобно новгородским вечевикам. Эх, разогнать бы крикунов кнутовищем, а самым ярым – выдернуть языки по здешнему обыкновению. Князь оббегал форум стороной, не желал возмутительным речам внимать. Его влечёт Святая София. Но и в храм он не решился пока войти, потому что половчанка Сача неотлучно при нём. Так и таскаются они по городу день-деньской: камни под ногами, камни по обе стороны дороги, каменные взоры статуй, каменное небо над головой.

Стараясь отогнать тягостные мысли, князь взбирается по шаткой лестнице наверх. Там, в дощатой пристройке над конюшней, разместились его половцы. Витязи лежат вповалку, подсунув под головы перемётные сумы, над ними роится мелкая летучая тварь. Убогое житьё! Даже мошкара в этих местах иная, особенно жадная до людской крови.

– Русич? – слышит он вкрадчивый, скрипучий голос. – Ты ведь не степняк, верно? Степняки не понимают речь ромеев, а ты – иное дело. Спускайся-ка вниз. Наш командир зовёт тебя…

Володарь оборачивается, смотрит вниз. Там, у основания лестницы, стоит приземистый, до глаз заросший рыжей бородой крепыш. Володарь видел его ранее. Это один из ратников беловолосого Лауновеха. Этого варяга, похожего на лешего, перепившего браги, товарищи называли Гуннульв. Тьфу же! Ну и пакостно имечко! Вододарь сплюнул едва ли не на макушку незваному собеседнику.

– Ты чего это?! Плеваться?

– Передай Лауновеху: князь Рюрикова рода только перепояшется и прибежит. Мигом явится и низко поклонится.

– Откуда знаешь нашего командира? – рыжий леший говорил на языке ромеев коряво, пропуская слова, пришепётывая и потешно присвистывая сквозь прорехи в зубах.

– Слышу и посматриваю, – Володарь спускался с лестницы, от души сожалея, что сунул в голенище лишь небольшой нож, не прихватив более увесистого оружия.

– Вы пришли с венецианским иудеем. Мы знаем его. Надёжный человек, хоть и бродяга, и выкрест. Меня послал Лауновех. Наш вождь хочет знать, хочет спросить и спросит!

– Амирам – христианин? – Вододарь сделал вид, будто удивлён.

– Амирам – бродяга, такой же, как и ты. Бродяга и пират.

Володарь уже спустился с лестницы, но встать лицом к лицу с незваным собеседником не удалось. Рыжий варяг оказался мал ростом. Его макушка едва достигала княжеского подбородка. Володарь не хотел оглушать рыжего и потому хлопнул по веснушчатой плеши раскрытой ладонью.

– Выпустить твои кишки! Так же они смердят, как у твоих друзей-степняков? Так же корчится и вопит бездомный князь, как ромейский ворюга?

Рыжий лешак шипел и плевался сквозь прорехи в зубах до тех пор, пока Володарь не ухватил его за бороду и не приподнял. Он тащил ругателя в трапезную залу с хохотом, уворачиваясь от неловких пинков, не давая рыжему возможности вытащить из-за голенища нож. Латиняне с беловолосым Лауновехом во главе повскакали на ноги при их появлении. Послышалась косноязычная брань. Но Володарь, не обращая внимания на угрозы, схватил рыжего ругателя сзади за кушак, сгреб в охапку косы на затылке, приподнял докучливого да и зашвырнул в угасающий очаг.

– Моулидес! – беловолосый Лауновех выплюнул изо рта похвалу, словно выпустил камень из пращи. – Русич киняз! Друга Лигуриен жид! Амирам давал похвала тебя и твоих дикарэх!

– Довольно! – поморщился Володарь. – Мы оба можем говорить на языке ромеев. Ты звал меня, и я пришёл. Говори, какая нужда, и не коверкай язык моих дедов. Я без того в тоске!

– Отчего тоска? – глаза Лауновеха были столь же белесы, как его пряди. Прилипчивый, будто овечье дерьмо, которое пристает к подмёткам, причиняя досаду, взгляд его оценивал убогую одежу Володаря. Особо латинянин приценился к добротным, не первой молодости сапогам, надолго задержался на изящной рукояти ножа, что выглядывала из мятого голенища, свидетельствуя о былом благополучии владельца. Не остались без внимания латаные портки, запятнанная рубаха и всклокоченная, давно не стриженная борода.

– Бедствуешь? Ищешь службы? – Лауновех обнажил зубы в хищной ухмылке. Его мёртвые, подобные змеиным, глаза неотрывно смотрели на Володаря, но Лауновех поднялся на ноги, приветствовал русича с должным достоинством, говорил сдержанно:

– В Константинополе хорошей службы вам не найти. Надо было уговорить Амирама переправить вас на восточный берег. Рыцари Мелик-шаха[16] недолюбливают иноверцев, но ты – отважный воин и достоин снисхождения. Да и добыча там богата. А по вашей бедности – и вовсе несметное достояние.

– Князья Рюрикова рода на стороне магометан воевать не станут! Мы – православные и стоим за свою веру!

– Православные? Князья? Да где ж твоё княжество, Рюрикович? Эй! Не ярись! Я ищу дружбы с тобой! Сядь на скамью! Отведай нашей пищи и вина! Как говорят русичи?

– В ногах правды нет, – буркнул Володарь, покорно усаживаясь. За стенами корчмы, на улицах просыпалась жизнь, поднимались обычные гам и возня. Его половецкие дружинники могли и не услышать шума схватки, а драться с варягами в одиночку Володарю не хотелось.

Князь с размаху плюхнулся на каменную скамью. Латиняне расселись напротив него, плечом к плечу. Два десятка иноземных харь, одна другой чуднее. Зрелище непотребное в своей звероподобной свирепости, даже на привычный к таким видам взгляд Володаря. Нет! Зрелище витязей благословенной Руси куда как пригляднее. Даже рожа преподлейшего воеводы Пафнутия Жели покажется иконописным ликом по сравнению с эдакими угловатыми образинами: глаза близко посажены, носы, как и следует для вояк, многожды переломаны, подбородки – что наковальни, глаза шныряют по сторонам и плутоваты даже у тех, кто имеет их по одному. Умишки чуждые, иною верой осенённые, а прочие и вовсе без веры, точно как у кораблеводителя Амирама! Беловолосый Лауновех уселся во главе стола. Скалится, пытается уважение к володаревой княжеской чести выказать. Всех сотоварищей поименно представляет. А имена-то! Ормульв, Рагнвальд, Торбьёрн, Хальфдан, Ауд, Гисли. Володарь едва не оглох, мало что не лишился рассудка, прислушиваясь к звучанию незнакомых имен. Он украдкой крестил пуп под столом, отчаянно сожалея о забытом в убогой спаленке мече. Русич переводил взор с одного варяжского рыла на другое до тех пор, пока рыцарь Лауновех не произнёс последнее, и вовсе неблагозвучное для православного уха имечко: Мундомат. Так величался огромный, юных лет детина, с совершенно босым лицом и огненной копной на макушке. Мундомат пялился на Володяря недружелюбно и даже пощелкивал челюстью, подобно изготовившемуся к атаке вепрю, но в синих, ясных, будто утренние небеса, глазах его мелькала подловатая опаска. Володарь приметил жирную муху. Навозница с громким зудом кружила над столешницей, намереваясь почтить вниманием объедки. Вот она снизилась над деревянным блюдом, где в беспорядке лежали обглоданные кости молодого барашка. Молниеносным движением Володарь прихлопнул крылатую тварь. Досадный зуд сменился грохотом. Деревянное блюдо опрокинулось, кости разлетелись по столу. Молодой Мундомат повалился на скамью, громко вопя. Его старшие товарищи загомонили, жмуря светлые очи. Кряжистый леший Гуннульв уж вылез из очага чёрный, что сатана, злой, будто огнедышащий демон. Вон он сидит – едва от стола видать. Слева и справа от него – седобородые вояки, имен которых Володарь так и не смог уразуметь, но лица хорошо запомнил, накрепко! На замызганной каменной столешнице в беспорядке стоят порожние кубки и остатки сытной трапезы. Среди обглоданных бараньих костей и ломтей подсохшего сыра ползают сытые мухи. Володарь мучительно сглотнул. Последнюю седмицу они с Сачей ели лишь хлеб, запивая его сильно разбавленным вином. Денег едва хватало на уплату за ночлег.

– Понимая твою скорбь, мы не держим обиды за нашего товарища, – веско молвил Лауновех. – Посмотри на моих воинов! Удача обитает на лезвиях наших мечей. Мы служим всякому, кто платит, а значит – мы и твои товарищи! Эй, прислужник, подай вина!

На этот раз на зов Лауновеха явилась горбатая старуха. Она суетливо разливала багровое вино. Её когтистые, перевитые синими нитями жил руки заметно дрожали, но ни капли вина не вылилось из широкого горла кувшина на каменную столешницу.

– Выпьем! – провозгласил Лауновех, и князь немедля и залпом проглотил добрую толику вина.

Рука сама потянулась к сыру. Он старался есть медленно, не выказывая жадности, но белесые буркалы Лауновеха неотступно следили за ним. У князя достало воли не отводить взгляда и, наконец перестав скрывать постыдный голод, он принялся без стеснения пожирать варяжские объедки. Когтистая лапа прислужницы время от времени возникала перед ним, подливая в кубок вина. Преисполненные ехидства морды нечаянных сотрапезников пялились на него, но насмехаться никто не смел.

Так продолжалось до тех пор, пока в полумраке едальни не возникли новые видения. Володарь поначалу с трудом угадывал их: один казался светел, чист и юн, другой – черняв, неопрятен и в зрелых годах. Оба видения, словно разномастные мотыльки, порхали над столом с явным намерением приобщиться к рыцарской пирушке. Володарь потряс головой, протёр глаза, несколько раз отчаянно икнул и наконец решился попросить прислужницу принести жбан воды. Только окропив лицо и грудь стылой влагой, он смог кое-как различить черты вновь прибывших. Первый пришелец был подобен ясному ангельскому видению, лучезарному, златокудрому, лёгкому. Князь рассматривал его, силясь узреть с тыльной стороны светлые, трепетные крыла. Второй, подобный выползню из адского преддверия, темноволосый, смуглолицый, морщинистый, угловатый, будто грубо сколоченная скамья, да ещё и колченогий, да ещё и косой. Володарь потряс головой, придвинулся к чернявому поближе, стараясь угадать, в какую сторону тот смотрит: хочет ли со стола снеди хватануть или стянуть окованный мелью щит Лауновеха намеревается. Чернявый демон цыкнул зубом, залопотал непотребное на языке неведомом, но прочие латиняне речь его распрекрасно поняли и даже вроде бы головушки склонили в непритворном почтении. Володарь же, сколько демона ни рассматривал, никакого оружия при нём не узрел. И под чёрным, отделанным вытертой золотой тесьмой плащом его ни кольчуги, ни какого иного доспеха не обнаружилось. Однако и в нищеброды чернявый не годился. Уж больно гордо смотрели бисерные раскосые его глазенки.

– Кто таков? – мрачно вопросил Володарь. – Ученик демона?

Чернявый молчал, выпуская из бороды гневный шип.

– Или бери выше: сам дьявольский наставник?

Князь говорил на языке ромеев. Чернявый демон прекрасно понял его речи, но ответом не удостоил.

Свести знакомство с первым, ясным и светлым, пришельцем не составило никакого труда. Златокудрая дева, с чистым, усталым до изнеможения лицом, сама рухнула в объятия князя. Володарь подхватил нежное, упругое, как у любимой Сачи, почти невесомое тельце и, бережно опустив на скамью, спросил со всей возможной ласковостью:

– Чай устала, родимая? Разве отец разрешает тебе по ночам вино-то пить? Платьице-то на тебе нарядное, но больно уж коротко. Эх, странные ваши обычаи! Полон город иноземцев, и я один из них. И обычаев ваших пока не постиг.

Володарь заботливо одернул подол шёлковой, расшитой причудливыми узорами туники.

– В наших краях девицы коленки всякому не показывают. А тут, у вас, всё по-другому.

Девица молча взирала на него из-за полуопущенных ресниц. Розовый кончик языка игриво блуждал по девическим припухлостям губ. Смущённый Володарь повторил свой вопрос на языке ромеев:

– Устала? Вина перепила, девушка? Родители не заругают, что спозаранку среди солдатни отираешься?

Девица обхватила его руками внезапно. Князь не успел отстраниться и рухнул на скамью, уткнувшись губами в синюю жилку на нежной шее. Он вдохнул странный, недевичий аромат её тела. Наверное, византийская боярышня помимо прочих многих достоинств была ещё и отменной наездницей. От неё пахло конским потом, свежевыделанной кожей и кислым вином.

– Ты не льни ко мне, – Володарь насупился, отстраняясь. – Я ваших обычаев не признаю. У нас за совращение, бывает, секут даже бояр. Я-то родовитый человек и телесным наказаниям не подлежу, однако…

– Я не девица. Я мужчина, – существо заговорило с ним низким, вибрирующим голосом.

Володарь опешил. В смятении, князь и не заметил, что говорит с юношей на языке русичей и тот отвечает ему, правильно и ясно выговаривая слова.

– О, ты удивлен, что я знаю язык твоего народа? Хорошо ли я говорю на языке русичей?

– Ой как хорошо! – Володарь сыто икнул. – Будто позавчера в стольном граде Киеве под кровлей великокняжеского терема из яйца вылупился. Экий голубок!

– Меня зовут Галактион. Я из рода Агаллианов.

– А я из рода Рюрика…

– Ты приплыл к нам по морю и оказался в лапах нищеты. Как жаль!

– Не жалей меня! – Володарь боролся с мучительной икотой. Отвыкшее от сытости брюхо отчаянно бунтовало. – Жалость не к лицу потомкам знатных родов! Экий же ты ласковый! И выглядишь лепо. Я поначалу-то подумал, будто ты дева!

Латиняне бессмысленно пялились на них, не понимая ни единого слова, а их вождь внимал беседе внимательно, переводя цепкий взгляд с одного собеседника на другого.

– Ангелоподобный лик… иккк… А этот, чернявый, неужто дядька твой или, может, слуга?

Чернявый наморщил тонкий, изогнутый на манер пчелиного жала нос, но промолчал.

– Зачем так смотришь на него? – укорил Галактион. – Это Виникайо – венецианец. Не правда ли, складно звучит: Виникайо Буджардари?

Галактион придвинулся совсем близко к Володарю. Острый аромат его пота, смешанный с ощутимым винным душком, странно взволновал князя. Володарь хотел было улизнуть в коморку, к Саче под бочок, но странный Виникайо не сводил с него пытливых глаз. Венецианец был пьян так же, как Галактион. Но обильные возлияния, очевидно, не придали ему Галактионовой игривости, лишь помогли сменить гневливое отчуждение на злорадное любопытство. Чернявый сатана без церемоний отпихнул юнца и умастился на скамье рядом с Володарем.

– Есть дело для тебя, – решительно заявил он. – Венецианцы разгромили флот норманнов у берегов Диррахии[17]. Император Алексей отбывает туда. Ему нужны храбрые воины и их дружины. Сколько ты имеешь мечей? Сколько коней у тебя есть? Я видел на конюшне светло-серого коня и ещё двух. Все твои?

Володарь, всё более поддаваясь гневу, старался поймать ускользающий взор венецианца. А венецианец всё расспрашивал, всё предлагал разные пути, указывал входы и выходы, будто крот, лазы прокладывал. То к Алексею Комнину предлагал наняться, то к венецианскому дожу в войско. Наконец и вовсе договорился: про какие-то клады, в земле запрятанные, принялся лопотать. Дескать, и Диррахий, и Лигурия, и Македония, и Пелопоннес, и Страмон, и Фессалоники и иные прибрежные фемы[18] богато начинены монетами, с древних, смутных времен припрятанными. Дескать, есть что пограбить. Володарь слушал без особого внимания, то и дело протягивая прислуге пустую чарку. Пил вкуснейшее вино неразбавленным, но хмель не задерживался в голове. Наконец венецианец перешёл к делу:

– Есть работа, и неплохая. У императора Комнина много сторонников, много друзей! Народ поддерживает его, но… Есть люди двоедушные, неискренние, в тайне хранящие приверженность Вотаниатам. Их женщины – эти лицемерные ханжи – заперлись в храме Святителя Николая. Подумать только! Они молятся о спасении Византии! Но кто поверит в их искренность?

Смешок венецианца был подобен болезненному всхлипу. Он продолжал нашёптывать. Мышиные его глазёнки воровато бегали по сторонам, избегая взора Володаря.

– Слуги и домочадцы Вотаниата замышляют недоброе. Всё зыбко, как утренний туман. В Константинополе только триста человек войска, и высокородный Исаак не призывает союзников. На что надеется брат императора? Или имперская казна совсем оскудела?

Голос чертушки-Виникайо превратился в змеиный шип.

– Но средства на устранение тайных врагов найдутся. Тем более что имена недовольных известны. Дело стало лишь за отважными людьми, которые решатся за соответствующую плату воплотить Божий промысел…

Володарь сидел, низко склонив голову. Длинные пряди давно не стриженных, не чёсанных волос ниспадали на лоб, закрывая верхнюю часть лица.

– Что молчишь, а? – наконец спросил Виникайо Буджардари.

– Сколько? – тихо задал вопрос Володарь, припоминая лоснящееся лицо толстого грека – хозяина корчмы.

– Наниматель готов платить вашими деньгами, гривнами… Сто гривен! Возьмешься?

– Кто жертва?

– Не жертва! Что ты! То враг православного императора! Тайный враг – патрикий Агаллиан. Вернее, не он сам, а его дети. Фома стар и немощен. А его сын и дочь – совсем другое дело! Вот этот вот юнец… да-да! Тот самый, что ластится сейчас к Лауновеху. Он дитя сторонников низвергнутого императора, и он приговорён.

– Почему же попросту не вырвать ноздри? – Володарь, теряя терпение, ерзал на скамье. – Или оскопить или попросту башку долой? Да и вот он – дитя – перед тобой. Сам и пореши его!

– Нельзззяяя! – зашипел в ответ Виникайо. – Здесь есть некие политические мотивы… тебе не следует думать об этом! Итак, сотня гривен за голову развратного мальчишки и его сестры.

– Рюриковичи знают только воинскую науку. Водить дружины, править и судить – вот наша судьба! – Володарь брезгливо выплёвывал слова, стараясь не смотреть на бегающие глаза венецианца. – Резать горло женщине кинжалом, из-за угла?! Да я лучше тебя прирежу. Так будет по справедливости.

– Разве я о грабеже? Впрочем… – из глаз венецианца излилась струйка таинственной черноты. – Военная добыча, грабёж, победа над врагом, насилие – всё это явления из одного ряда. Богословская школа в Солерно сделала из меня безбожника.

– Я тебя сокрушу, Виникайо Буджардари! – взревел Володарь. И как только ухитрился без запинки, без ошибки выговорить скотское имечко чернявой твари! Князь восстал со скамьи, осенил себя крестным знамением, трижды сплюнул под ноги Лановеху. С неизбывной радостью ощущая возрождённую силу в руках и неуёмный, вспоенный виноградным хмелем, задор, князь выхватил из-за пояса оторопевшего Мундомата широкий, обоюдоострый нож. Нимало не медля, Володарь рассёк лезвием пространство перед носом чернявого венецианца, намереваясь отсечь его чёрную бороду, но тот с необычайным проворством отстранился. Узкое, длинное лезвие меча с отвратительным свистом пронеслось над столом. Латиняне с громким гоготом пригнули головы. Володарь отскочил назад. Князь шарил взглядом по полу в надежде разыскать хоть какое-нибудь оружие. Но венецианец уже вложил меч в ножны.

– Так ты вооружён! – взревел Володарь. – При мече! Ах ты, тварь колченогая-косоглазая! Демонский наставник!

По добру ли, к беде ль, но скамьи и столы в портовой корчме были изваяны из каменных глыб и вмурованы в каменный же пол – иначе венецианскому дьяволу было б и вовсе несдобровать. Перепуганная со сна Сача, явившаяся в едальню в одном исподнем, с растрепанными косами, с налипшей на смуглую кожу соломенной трухой, огрела венецианца Лауновеховым щитом. Тот не смог устоять на ногах. Пришлось Виникайо Буджардари выползать на божий свет по-собачьи, на карачках. Уже на каменной, прогретой солнышком мостовой он принял положение, отличающее человека от четвероногой твари, и затем быстро смешался с прирастающей толпой.

* * *
Володарь не помнил, как оказался в их с Сачей каморке. Он долго лежал, разглядывая стропила в полной тишине.

– Что станем делать? – спросила Сача наконец. – Я, пожалуй, наймусь в войско каменного кагана. Не хочу быть тебе обузой.

Она заговорила с возлюбленным князем на языке племени Шара, заговорила тихо, нежно оглаживая его покрытую испариной грудь твёрдой ладошкой:

– Я хочу уехать из каменного города. Вспомни. Ты обещал!

– Я дал рабыне слишком много воли! – рыкнул Володарь. – Не я, ты повелеваешь мною! Не бывать такому более!

Он вскочил с лежанки, схватился за ножны, заметил, что не обут, позвал Илюшу и тот явился на зов.

– Неси чистую рубаху! Неси сапоги и шапку! Неси пояс, серебряный, наборный, дарёный Твердятой! Святые Ирина и София ждут меня! Эх, ослабел я! Эх, размяк у бабы под боком!

Он не слышал её шагов за грохотом собственных сапог. Но Сача следовала за ним неотлучно, поначалу опасаясь приближаться. Но наконец, удостоверившись, что гнев и хмель вылетели из его головушки вместе с частым дыханием, пошла рядом и даже несколько раз пыталась прикоснуться к его руке своею. Что за баба! Как есть степная лисица: хитрая, красивая, ласковая, свирепая.

* * *
Они петляли по уличкам узким и широким, извилистым и прямым. Право слово, гулять по лесу или скакать по широкой степи на коне было куда как приятней. И в лесу, и в степи столько разных примет! Опытный путешественник нипочём не заблудится. А здесь как жить? Все стены каменные, все улицы одинаковые. Володарь, как заведённый, твердил странное ромейское слово, слышанное им где-то и запавшее в память:

– Лабиринт, лабиринт, лабиринт…

Володарь время от времени поднимал лицо к небу, высматривая купол Святой Софии. Порой благодатная цель пряталась за кровлями домов повыше, но стоило свернуть на уличку пошире – и купол снова возникал у них над головами. Чем больше делался купол Святой Софии, тем многолюдней становились улицы. Они и не заметили, как их подхватил и понёс людской поток, как они перестали выбирать направление движения, отдавшись на волю текучей толпы. Их задевали плечами, их поругивали, они чуяли смрад немытых тел и благовоний. Володарь прислушивался к разговорам. Говорили об императоре Алексее и его брате Исааке, об их благородной и набожной матери Анне, о ценах на масло и вино, о рискованной войне на западных рубежах империи, о странных повадках варяжской солдатни, наводнившей город. Кто-то восхвалял отважных братьев, рискующих противопоставить силу силе. Кто-то сожалел об императоре Вотаниате, свергнутом с престола силой оружия. Путаная история! Князь Володарь, сколько ни силился, так и не смог уразуметь хитросплетений императорского родства. Сача, упрямо не желавшая понимать ромейский язык, стала уставать, гневаться, пофыркивать и уже ухватилась за рукоять кинжала, когда гомонливая толпа вынесла их на огромную площадь. Циклопические стены ипподрома вознеслись перед ними, подобно склонам гор: мрамор и гранит, яркая голубизна небес и льдистая холодность камня. Внимательные лики статуй глазели на них из-под сводов арок. Людской поток растёкся по площади, давая простор сделать шаг, избавляя от чужого зловония и от ненужных, тревожных сплетен. Володарь придерживался прежнего направления – его манили купола Святой Софии. Половчанка покорно тащилась следом.

Володарь невольно зажмурился, заметив златокудрую голову Галактиона. Блеск его волос усугублялся головным обручем червонного золота, осыпанным большими сапфирами. Солнечные блики плясали в синих камнях, рассыпались голубоватыми искрами, слепили. Володарь отвернул лицо, надеясь, что юнец его не заметит. Но не тут то было! Галактион подскочил к нему, вцепился в рукав рубахи. На этот раз от него пахло свежим, чуть забродившим виноградным соком. За юношей неотлучно следовал слуга. Пола его плаща топорщилась, скрывая длинные ножны.

– С утра вино пьешь? Отец с матерью позволяют? – буркнул Володарь наугад, надеясь насмешкой отогнать от себя прилипчивого юнца. Но его затея не удалась.

– Мой отец – кредитор самого императора! – фыркнул Галактион.

Хрупкая фигура в шёлковом плаще отлетела к стене, повинуясь мимолётному движению княжеского плеча. Галактион охнул, потёр ушибленное место, но не отвязался. Он забегал наперед, зыркал по сторонам быстрым, приметливым взором, с нескрываемым ехидством посматривал на Сачу. Половчанка гордо ступала по мощёной улице, нарочито громко топоча подкованными сапожками.

– Это императорский ипподром, – ворковал Галактион. – Слышишь гомон? Это чернь приветствует очередного пустобрёха. Евнух Николай Огулла чрезвычайно красноречив, но мой отец куда как популярнее самого красноречивого из ораторов. Он ратует во славу императорской семьи. Особо восхваляет императрицу Анну. А как же иначе? А что делать? Чужестранные воины бродят по улицам Константинополя. Их мало, а призвать больше союзников невозможно, нет средств. Женщины молятся в храмах. Они, как обычно, впадают в уныние, плачут, сетуют. Армии во главе с императором сражаются на берегах Адриатики. Кто знает, может быть, и ромейские воины, и сам император уже мертвы, а может быть, они уже в плену…

Галактион задумчиво теребил золочёный поясок. Володарь рассматривал его нарядную тунику, отделанные шёлковой тесьмой сандалии, его молчаливого, черноокого слугу, с головы до пят закутанного в богатый плащ. На родине Володяря, в княжестве Волынском, такие одежды носили лишь родовитые бояре.

– Толкуешь об оскудении императорской казны, а слуг между тем рядишь в шелка. Я смотрю – ты юноша знатный. Отец твой богат, на толковище предводительствует… – проговорил раздумчиво князь.

– Толковище? Какое странное слово… Да-да, – Галактион тряхнул золотыми кудрями. Нежные щеки его зарделись. – Мой отец – Фома Агаллиан, известен каждому в Константинополе. А мой дядя…

– Но гордыня – неизменный атрибут всех властителей – чужда тебе, – продолжал князь.

– Да! Я хорошо образован. – Галактион беззаботно рассмеялся. – И чрезвычайно любознателен, разумен, уверяю вас! Просто вчера я был немного нетрезв. Такое случается порой.

Его смущение казалось неподдельным.

– …вот сейчас я тороплюсь в Магнавру[19], а вам лучше не заходить на ипподром. Люди раздражены, знаете ли. Провианта не всем хватает. Улицы по вечерам стали небезопасны. Но город Константина всё ещё прекрасен.

Он взмахнул рукой, указывая на величественное, украшенное портиком здание.

– Это бани Зевксиппа! – провозгласил он. – Если пожелаете зайти под своды, то получите возможность узреть прекраснейшие изваяния, свезённые сюда со всех концов ойкумены. А что за мозаики украшают эти стены! Я хожу сюда не только за тем, чтобы любоваться статуями. Здесь я и другие юноши моего круга занимаемся атлетикой.

Галактион согнул руки, демонстрируя Володарю бугры мускулов. Сача демонстративно зевнула, а Галактион продолжал щебетать, словно птах на ясной зорьке:

– Но, чу! – он игриво приложил палец к розовым губам и нащурил глаза. – Для мужчин и женщин доступ в бани Зевксиппа только раздельный. Здесь, в виду Святой Софии, никакие вольности не позволительны! Для этого есть другие места. Например, термы Бахуса. Но это не здесь. Надо протащиться по жаре не менее лиги в сторону латинского квартала. Если угодно, я могу проводить. Зайду за вами вечером, после мучений в Магнавре…

И Галактион игриво подмигнул Володарю. Князь покосился на Сачу. Понимала ли половчанка смысл речей странного отрока? Лицо её оставалось неподвижным, будто маска степного божества. Скучала ли она, снедала ли её обычная тоска? Они вышли на простор соборной площади, обрамлённой портиками прекрасных зданий. Разноцветный мрамор, кроны раскидистых дерев, живописные цветники – всё радовало глаз. Прямо над ними, на фоне ослепительной лазури сиял золотом купол Святой Софии – заветная цель Володаря Ростиславича.

– Я хочу домой, – буркнула Сача на языке племени Шара. – Я не войду в дом вашего Бога.

– Прекрасной даме не стоит заходить под своды Святой Премудрости! – подтвердил Галактион по-гречески так верно, словно понял речь половчанки. – Вам лучше отправиться в термы Бахуса. Там можно омыть тело в тёплой воде, полюбоваться фресками совсем иного толка. Тоже античные сюжеты, но только несколько игривого свойства.

Галактион снова подмигнул.

– Нам вашей игривости не надо! – грубовато заметил Володарь. – У нас своей дури в избытке.

– Как угодно! – фыркнул Галактион. – Живут невенчанными, а строят из себя целомудренных святош!

Но Володарь не слушал его. Забыв и о Галактионе, и о разнесчастной Саче, он побрёл ко входу в храм. Святая София возвышалась над ним, подобно величественному утёсу. Горячие камни площади Августинион – так назвал это место говорливый Галактион – жгли его ступни через толстые подмётки сапог. Позабыв о Саче, Володарь кинулся ко входу в храм. Его манили тени нартекса, погружённые в бирюзовый полумрак. За распахнутыми дверями сверкали огоньки тысяч свечей. Вокруг сновало множество людей, но они казались Володарю лишёнными телесности тенями, порхающими, невесомыми, немыми. Он слышал тихое пение. Голоса людей и журчание струй сливались в единый благозвучный напев. Володарь поискал глазами источник воды. Им оказался небольшой фонтан. Прозрачные стебли воды вырастали из чаши зелёного мрамора. Воздвигаясь ввысь, она распускались искрящимися лепестками и опадали вниз, рассыпаясь на мириады слезинок. Покрытая зеленоватой патиной дверь вела внутрь храма. Володарь прочёл затейливо выписанную греческую вязь над ней: «Очищайте не только руки и лицо, но и сердце своё».

Князь ступил под своды храма. Казавшее снаружи сумрачным, пространство внутри храма оказалось неистово светлым. Володарь задрал голову. Над ним, на головокружительной высоте парил узорчатый, золотой с синим купол. Там, в лучах солнечного света, вливавшегося из множества окон, парили крылатые фигуры ангелов. Ряды порфировых колонн воздвигались слева и справа, окаймляя сводчатые галереи. Володарь рассматривал изящную резьбу капителей и абак. Ему хотелось подняться, взлететь ввысь, к ажурной ограде галереи, чтобы получше рассмотреть убранство храма с высоты. Очарованный великолепием Святой Премудрости, он бродил по лестницам и галереям. Лики императоров и святых отрешённо взирали на него. Он чувствовал на себе их внимательные, исполненные молитвенного благоговения взгляды, припоминал слова заученных в детстве песнопений, пытался подпевать голосам певчих. Так он бродил бы бесконечно долго, если б Пресвятая Дева в синем уборе с розоволиким младенцем на коленях не привлекла его рассеянное многообразием впечатлений внимание. Князь замер у её ног. Слова молитвы явились сами, князь погрузился в неё, и голос Божий ответил, зазвучал в его душе так явственно и светло, как никогда не случалось ранее. Мимо, оглаживая подошвами сандалий прохладный мрамор, проходили люди. Их оказалось слишком много, чтобы чувствовать себя в уединении, и отчаянно мало для заполнения безмерности храма. Володарь сосредоточенно молился, и в молении его не было просьб, а одно лишь упование на непостижимый промысел. Неведомые, ранее не слыханные им голоса говорили с ним, внимали ему, как равному, поощряли надежду. Не размыкая век, он припоминал образы, запечатленные на храмовых мозаиках. Один из них показался ему странно знакомым, будто живописец запечатлел черты и выражение лица хорошо известного, но накрепко забытого человека. И вот теперь улыбчивый младенец с материнских колен указывал ему на чудного бородатого мужа. И Володарь побрел в верном направлении и остановился у изображения Иисуса в золотом хитоне и синем гимантии с золотой книгой в руках. Слева от него художник изобразил женскую фигуру. Печальная Богоматерь, протянувшая к Сыну руку в благословляющем жесте. Справа от Иисуса, в простой нечистой одежде, заросший неопрятной бородой, склонил голову скорбный пустынник, тот самый давний знакомец, давно забытый, мысленно похороненный.

– Демьян, ты ли это? – прошептал князь Володарь. – Не может быть! Такое сходство! Помоги мне, Господи! Как я мог забыть о тебе!

Володарь пал на колени, прикрыл глаза, утирая слёзы, снова уставился на изображение, надеясь, что непрошеные слёзы сотрут странное впечатление. Но этого не случилось. Любой паломник мог увидеть на стене южной галереи на верхнем этаже Святой Софии мозаичный портрет Демьяна Твердяты. Володарю никогда не доводилось видеть Демьяна Твердяту скорбящим, преисполненным смирения или удручённым. Никогда не нашивал новгородец нищенской, неопрятной одежды, но это был он. Ни пелена жгучих слез, ни странное, неведомое ранее смятение не исказили видения. Князь видел старого товарища юношеских забав, новгородского купца Демьяна Твердяту.

Звонкий голос Галактиона вырвал его из самозабвения:

– Это Иоанн Креститель, а никакой не Демиан. Подобный тип изображений называется Деисус – перед Христом стоят святые, поклоняются Ему и молят его. Хочешь, покажу другие такие изображения?

– Это лицо моего друга. Забытого давно, потерянного… О, Боже!

– Да ты дрожишь! Плачешь? – красивое лицо Галактиона, казалось, выражало искреннее сочувствие. – Не заболел? Вот уж не предполагал, что русичи так дорожат друзьями!

В словах Галактиона, в выражении его красивого лица скрывался какой-то похабный намек. Но Володарь не придал ему значения. Мысли о потерянном Демьяне, старшем товарище, наперснике детства, овладели им, и он заговорил. Сбивчиво, размазывая по щекам горючие слезы, он поведал чужому, малознакомому насмешнику, юному всезнайке, историю о бескрайней степи, что простирается вдоль северных берегов Русского моря. Об отважных всадниках, об их овцах, конях и верблюдах, об их алчных вождях и своей пагубной беспечности, о бесчинствах в степи, где опасно бродить плохо вооружённому человеку. Да и сопровождаемому сильной дружиной воителю и купцу, может статься, небезопасно плыть по морю ковыля.

– Я влюбился, понимаешь? – Володарь с надеждой смотрел на улыбающееся лицо Галактиона. – Ты видел её. Сача, половчанка…

– О, да! – был ответ.

– И она полюбила меня!

– О, да! – Галактион снова кивнул, едва сдерживая улыбку. – Она сильно любит. Отважно. Стоит возле храма и ждёт, словно ослица у коновязи. Бог даст, дождётся своего счастья. Нет, константинопольские девы не таковы. Они требовательны, преисполнены чувства собственного достоинства, даруемого знатностью и образованностью. Такую не заставишь ждать под палящим солнцем. Белизна кожи для наших женщин ценнее мужской преданности.

Но Володарь плохо внимал его ехидству. Мучительное, неизведанное ранее чувство терзало его, горло сдавила железная десница.

– Я виноват… я забывчив… я упрям… я виноват… виноват, – Володарь давился словами, но не умолкал.

Лики святых великомучеников взирали на него со смиренным сочувствием. А он говорил, изливал ехидно ухмыляющемуся юноше внезапные скорби. Зачем-то припомнил он о сговоре с Пафнутием Желей. Помянул о несметной, по их с Давыдом Игоревичем тогдашней бедности, казне, привезённой боярином Желей из Тмутаракани. Рассказал о тайном побеге из Киева, из-под дядюшкиного надзора, в половецкую степь, о встрече с вождём степняков, о странной дружбе с половцами. Снова и снова говорил он о любви к Саче и ничем не скрепляемой свободе степной жизни, об опьянении волей, о внезапном и вовсе уж неисчислимом богатстве, добытом грабежами да набегами. А потом последовал новый сговор с тмутараканскими купцами и захват приморского княжества, и снова печальное оскудение кошелька, и снова поход, на этот раз вдоль берегов Таврики, и гибель большей части дружины, и внезапное решение отправиться к византийскому престолу.

– Город Константина дарует надежду, – слова златокудрого юноши преисполнились приторного участия. – Империя воюет. Есть шанс отличиться, помогая братьям во Христе.

– Думаю отправиться в западные фемы… Может быть, в Диррахий, – вздохнул Володарь. – А лучше бы вернуться домой… но где мой дом? Может быть, на Волынь или в Киев… Да как вернёшься? Ведь сбежал-то воровски!

Князь долго, с упоением рассказывал Галактиону об охотах в днепровских плавнях, о яростных, весёлых стычках с приграничными кочевниками. Он снова и снова поминал Демьяна Твердяту. Галактион несколько раз пытался остановить его, хватал за руки. Но Володарь отстранял его с брезгливым упрямством. Юноша внимал ему в странном, внимательном молчании. Наконец Галактион исчез. Попросту сиганул в сторону, скрылся, затерялся среди богомольцев. Володарь опамятовал, утёр слезы, побрёл наугад. Ноги сами вынесли его из храма под яркое солнце опустевшей к полудню площади.

* * *
Лики Святой Премудрости грезились князю ночами. При свете дня он вздрагивал, волновался, находя в лицах уличных прохожих сходство с ликами святых.

А жизнь текла своим чередом – пустая, унылая, нищая. Кони застаивались без работы. Неугомонная Сача умаляла его сесть в седло. Володарь нехотя соглашался, и они выводили Жемчуга из конюшни.

С высоты седла город выглядел совсем иначе. На широких улицах Володарь пускал Жемчуга легкой рысцой, и толпа расступалась перед мордой коня. Кто-то кланялся, с уважением посматривая на богатую упряжь. Сача тихо сидела позади седла. Твёрдые объятия половчанки смыкались на его груди. Она прижималась щекой и грудью к намокшей от пота, линялой рубахе плотного шёлка.

– Как хорошо ты пахнешь, – время от времени шептала она на языке племени Шара.

Володарь неотрывно смотрел на купола Святой Софии. Ему хотелось снова зайти в храм, словно там и только там была его давно утраченная родина. Но он свернул в лабиринт узких уличек латинского квартала. Жемчуг замедлил шаг. Стены домов сдвинулись, объятия подруги разомкнулись, деревянные подмётки её башмаков ударили о камни мостовой. Сача взяла Жемчуга за узду, и Володарь позабыл о храмовых куполах, рассматривая причудливое переплетение цветных лент на её макушке.

Уличка привела их на небольшую площадь, из которой, как ручьи из лесного озерца, брали начало ещё две, совсем уж узкие улицы. Высокие дома отбрасывали на камни густую тень. Деревянные лестницы с резными перильцами вели на увитые цветущими растениями галереи верхних этажей. Под сводами одной из галерей, за ниспадающими побегами плетистых роз пестрели златотканые шелка. Лавочник-иудей разложил товар на дощатом прилавке. Тут же рядом стоял прикрытый расписными шелками паланкин. Полуобнажённые чернокожие носильщики расположились на отдых в тени одной из галерей. Их было восемь, юношей с девически гладкими, лишёнными волос лицами. Все в высоких тюрбанах и шёлковых сандалиях на кожаной подметке, в шёлковых же, разноцветных шароварах – прислужники богатой, а возможно, и знатной госпожи. Юноши-евнухи тихо переговаривались между собой или смиренно дремали, в то время как говорливый торгаш-иудей нахваливал свой товар и возносил благодарности матроне, почтившей высоким внимаем его лавчонку. Торгаш подносил штуку материи к носилкам. Разворачивал, нахваливал, выбегал на середину тихой площади, где солнечные лучи оживляли игру красок на нежном шёлке. Дама снисходительно улыбалась ему из паланкина. Володарь засмотрелся на огненный ореол, осенявший её головку, и совершенно позабыл о Саче. Наперсница матроны, сидевшая напротив неё в паланкине, громко препиралась с торговцем. Звуки её голоса, подобно летучим тварям, взлетали над площадью. С головы до пят покрытая чёрным, мерцающим шелком, старуха и голосом, и видом походила на огромную ворону. Её ромейский выговор походил на речь Володарева старого наставника, монаха Михаила, который обучал княжеских детей греческому языку.

– Надо было взять с собой телохранителей, – говорила чёрная спутница матроны. – От этих чернокожих евнухов никакого проку. Смотри-ка, милая Елена: чуть мы остановились – они уж разлеглись в тени. Уж и спят, пожалуй.

– Оставь, няня! Пусть себе отдыхают, – отвечала матрона. – Кто станет грозить дочери Фомы Агаллиана?

Тем временем Сача уж успела оббежать, и не раз, вокруг площади. Не преминула заглянуть в каждую щель и за каждую дверцу, алчно посматривая на князя. Торговая площадь оказалась полна соблазнов! Здесь торговали не только шелками. Пытливые глаза Сачи углядели и расшитые шёлком пояса, и расписную посуду, и затейливые бронзовые украшения. Девчонка посматривала на своего господина в тщетной надежде, а тот уж не раз пожалел о том, что по дурости забрёл в торговый квартал с пустым кошелём. Но как было уйти, если вот она – дева иконописной красоты? Не видывал он ранее таких-то! И прикоснуться нельзя, но можно хоть речи послушать. И Володарь смотрел, и Володарь слушал, не замечая алчной ревности Сачи. Наконец половчанка не выдержала, дернула Володаря за рукав.

– Ах, какие красивые материи! – проговорила она на языке племени Шара. – Они похожи на те шелкотканные ковры. Моя прабабка родилась в тех местах, где умели их делать. Я их видела давно! Я помню!

В густых тенях галерей появлялись и исчезали очертания редких прохожих. Вот тёмная тень мелькнула стремительно, что-то тускло блеснуло. Сача кинулась в сторону. Конь последовал за ней, словно привязанный. Володарь от неожиданности едва не вывалился из седла. Он слышал каркающий вопль старухи, всхлип и причитания жидовина-торгаша, дробный топот деревянных подмёток Сачи и треск рассекаемого шёлка. В его глазах мелькали чёрные тела евнухов-носильщиков. Белые на чёрном глаза, розоватые губы, обнажённое железо кинжалов. Вот один из них пал на камни площади, и Володарь изумился, увидев кровь чернокожего евнуха. Она оказалась так же красна, как кровь его, Володаря Ростиславича. Сача крутилась в разноцветном вихре косичек. Железо в её руках несло смертельную угрозу, но она была окружена врагами.

Володарь сжал коленями бока Жемчуга, и конь кинулся в атаку. Меч с угрожающим шипом вышел из ножен. Он перечёл всех противников. Всего лишь семеро пеших, но один, очень уж борзый, вознамерился поднырнуть под брюхо Жемчуга, рассчитывая поразить в самое уязвимое место. Он-то и пал первым. Сача в невероятном прыжке сумела ранить его, а Жемчуг довершил дело острыми копытами. Откуда-то набежали люди, обличием похожие на монахов, в длинных одеждах из грубой, неокрашенной материи, перепоясанные пустыми ножнами, головы скрыты островерхими капюшонами плащей. Ни следа монашеского смирения, ни тени благочиния не нашёл в них Володарь. С ним схватились вёрткие, опытные бойцы. Сача визжала, призывая на их головы погибель. Но вряд ли кто-нибудь из них понимал язык племени Шара.

Жемчуг метался по площади. Володарь крушил врагов мечом. Князь звал Сачу вскочить коню на спину, но та, в боевом азарте, не помышляла о собственном спасении. Снова замкнутая в кольце врагов вместе с крытым шелками паланкином, она уже была ранена. Володарь ярился при виде крови на её плечах, но ему никак не удавалось прорваться. Дело спас Илюша. Верный дружок имел обыкновение таскаться по Константинополю, не теряя своего князя и его подругу из вида. Но на этот раз парнишку отвлекла речистая дева, обещавшая неземные наслаждения за очень привлекательную плату. Илюша, не имея ни единой куны, заговорил с ней, надеясь хоть полюбоваться на черты странного лица, поглядеться в шелково-чёрные глаза. Верно, такие очи могли впервые узреть божий свет где-то на берегах страны Магриб, а может быть, и ещё далее от этих берегов. Любовный торг прервали вопли Сачи. Илюша вбежал на площадь, когда схватка была в полном разгаре. На белых камнях уже чернела запекшаяся от зноя кровь. Он визга Сачи звенело в ушах. Илюша вынул меч из руки мертвеца и вихрем взлетел на галерею. Там, на дощатом полу, рачительная, хозяйская рука расставила в ряд большие глиняные сосуды, приготовленные на продажу. В руках русича обожженная глина стала отменным оружием. Осколки сосудов сыпались на белые, перепачканные кровью камни, но ни один из них не минул прикрытой капюшоном вражеской головы.

– Мечи горшки, Илюша! Давай! – ревел Володарь, и враг отступил, унося поверженных соратников.

Жемчуг поднёс князя к Саче, и та нашла в себе силы взобраться на его спину. Меч её со звоном упал на камни. Володарь спешился, стянул через голову пропитанную потом рубаху. Он рвал ветхий, выгоревший шёлк на полосы, а Сача перевязывала им порезы на руках. Увлеченный подругой, он не преминул заметить согбенную тень, скользнувшую в тени одной из галерей. Виникайо Буджардари крался восвояси, пряча мышиные глазёнки под полями потешной широкополой шляпы. Эх, догнать бы, наградить бы плетью по плечам, а потом и железом плашмя так, чтобы не шибко поранить! Ну а потом можно и вздёрнуть собаку.

– Мне больно, мне томно, Волод! – прошептала Сача на языке русичей. Как всегда в минуты боли, она обратилась к нему на отческом наречии.

– Это латиняне, окаянное племя, – продолжала она. – Я слышала такую речь в нашей корчме. Лица закрыты капюшонами, не признать, не рассмотреть. Я только глаза видела… и бороды… Но это латиняне! Собачье племя!

Володарь оглаживал шею коня, из узкого проулка появились, сверкая белками, чернокожие евнухи. Торговец шёлком плаксивым, бабьим голосом сожалел об испорченном товаре. Виникайо Буджардари бесследно исчез. Шёлковые занавески паланкина, плотно задёрнувшиеся при начале схватки, оставались неподвижны.

– Почему эти люди напали на тебя, княже?! – крикнул Илюша с галереи.

Володарь, задрав голову, уставился в довольное лицо товарища.

– Не на меня, – лукаво усмехнулся он. – Сатанинские прихвостни напали на женщин.

– А что те женщины, хороши, княже? – торжествующая улыбка цвела на лице Илюши. – Я тут спознался с одной. Предлагала любовь за плату. Плата велика, любовь негодяща. Да я и не согласился. Смотрит-ка, княже! Вон корячится один полумертвец. Видно, ты ему брюхо рассёк! Неплохо бы допросить, пока не помер! Эй, вы, нехристи черномордые! Тащите дохляка до князя! А ты перестань причитать, жидовская морда, не то…

– Эй, ты! – будто в согласии с Илюшей, каркнул низкий, надтреснутый голос. – Рыцарь, оборотись! Оставь свою женщину на время. Угроза миновала.

Из шёлкового, забрызганного кровью покрова паланкина, будто уж из норы, высунулась сухая, перевитая синими жилами, покрытая старческими пятнами рука. Володарь принял кожаный, приятно позванивающий, увесистый мешок.

– Твой оруженосец величает тебя княжеским титулом, рыцарь…

– Я Рюрикович, – холодно произнёс Володарь. – Гони в шею своих евнухов, госпожа. Пусти на корм дворовым псам, как только достигнешь родного крова. Эй, шакалье племя! Подымайте носилки, влеките госпожу до дому!

– Ты проводишь нас? – послышалось из-за шёлковых покровов.

– Да. Я и мои люди не дадим вам пропасть.

Носильщики паланкина осторожно поднесли и положили под ноги Жемчугу умирающего врага. Подоспевший Илюша сдёрнул с него плащ. Матово блеснули кольца кольчуги. Князь разил врагов умело. Несмотря на сумятицу схватки, чиркнул лезвием клинка точнёхонько по шее, чуть выше ворота кольчуги.

– Если идёшь на дело – надо шелом одевать с бармицей, а так – верная смерть. – Илюша скривился, брезгливо отирая о штаны перепачканную кровью ладонь.

Володарь задумчиво всматривался в подернутое мертвенной бледностью лицо.

– Он латинянин, – задумчиво проговорил Илюша. – Посмотри, князь. Крест на шее – латинский. Эй, отвечай, кем подослан? Кто нанял?

И он ткнул умирающего носком заношенного сапога.

– Виникай… венециа… – прохрипел умирающий.

– Дьявольский наставник, – рыкнул Володарь. – Эй, скопцы! Поднимай носилки и айда до дому! Быстрей, никудышные трусы!

И он хлопнул по спине одного из носильщиков. Хлопнул лезвием окровавленного меча, плашмя, оставив на чёрной коже видимый кровавый след. Прислужники пустились рысью. Шёлковые занавески затрепетали. Жемчуг принял с места скорым шагом.

* * *
Таинственная матрона и её наперсница-ворона жили в большом доме, окружённом садом. У высоких каменных ворот стояла стража, все исконные ромеи – ясноглазые, безбородые, с правильными, прямыми чертами неподвижных, будто посмертные маски, лиц. Все смотрели на него с недоверчивым изумлением, но, повинуясь властному окрику «вороны», распахнули перед мордой Жемчуга тяжёлые створки ворот.

Володарь усмехнулся – стражники, облаченные в полный, богатый доспех, почти не имели при себе оружия.

– Что уставился, ясноглазый? – оскалился Володарь. – Разве не видывал князей? Почто пялишься на мой меч? Или сроду такого железа не видывал?

– Император Алексей издал указ: страже константинопольских патрикиев оружие при себе не носить. Ничего, кроме кинжалов с лезвием длиною не более чем в пол-локтя… – хмуро пояснил один из стражников. – Проезжай, рыцарь. Тебя нам только и не хватало! Дом Фомы Агаллиана приветствует тебя!

Едва евнухи внесли паланкин в пределы ограды, шелка распахнулись и златокудрая белокожая дева выпорхнула под ослепительный солнечный свет. В своих белых одеждах она напоминала мраморную статую, украшавшую фонтан во дворе.

Белый, розовый, голубоватый камень, кристальная прозрачность водных струй, изливающихся из амфоры в руках полуобнажённой девы, придерживающей изящный сосуд за горло, – это странное сходство ослепило Володаря, и он плотнее притиснул к груди отяжелевшее в забытьи тело Сачи. Жемчуг стал посреди двора, сам подобный мраморному изваянию. Алые капли, сбегавшие с напитанных кровью повязок, казались особенно яркими на фоне сверкающего мрамора.

Над их головами возвышался украшенный барельефами портик. Прямо перед ними выстроились ряды колонн. Великолепие дома Агаллианов сделало князя молчаливым и послушным.

– Мы вылечим её! – голос девы звучал в гармоничном созвучии с пением фонтанных струй. – Ах, моя спасительница, воительница, Артемида победоносная!

Она протянула к Саче руки. Рукава шёлкового одеяния соскользнули к плечам, обнажив белоснежные руки. Лицо девы казалось таким же белым и неподвижным, как лицо статуи, но голос казался преисполненным искреннего сочувствия. Дева отважно приблизилась к Жемчугу, провела рукой по окровавленной шее коня, проговорила повелительно:

– Она совсем плоха. Ослабела! Хадрия, распорядись снять юношу с коня!

– Я и сам могу сойти, – буркнул Володарь. – Да и не юноша я. Чай двадцать третий год минул.

Князь, придерживая бесчувственную Сачу, попытался сойти с седла. Его рубаха и штаны перепачкались кровью, но алая влага перестала сочиться из ран половчанки. Она, казалось, спала. Смуглое лицо Сачи сделалось голубоватым, дыхание – медленным, губы запеклись.

– Эх, если бы на ней была кольчуга и наручи!.. – вздохнул Володарь. – Примите её, что ли! Того и гляди помрёт.

Набежали суетливые холопья, приняли половчанку с седла унесли в дом, и широкий двор снова опустел. Из-за окованных позеленевшей медью дверей, в тени мраморных колоннад слышались приглушённые голоса и звуки шагов – более ничего. Златокудрая дева поспешила вослед прислуге, на ходу отдавая распоряжения. На широком, обсаженном вековыми платами дворе с Володарем остались лишь «ворона» Хадрия и мосластый веснушчатый конюший. Пока парнишка обихаживал Жемчуга, пока Володарь смывал с себя кровь, обливаясь водою из поданной Хадрией корчаги, явился длиннобородый старик в синем хитоне и с высоким посохом в руках.

– Волхв? – усмехнулся князь, протирая влажную грудь чистой холстиной. – Не слишком ли много волхвов на мою головушку?

– В Константинополе волхование карается казнью! А это добросовестный христианин, премудрый старец, наставник хозяина дома, Фомы Агаллиана… – прокаркала Хадрия, но старик не дал ей договорить.

– Фома Агаллиан со всей почтительностью просит тебя, чужестранец, пожаловать к его вечернему столу завтра, перед закатом. Нынче достопочтенный Фома не в силах принять тебя. Важные заботы, неисчислимые скорби, тяготы управления огромным состоянием, недуги – всё разом навалилось. Прими чистую одежду как один из даров неиссякаемой благодарности за спасение жизни единственной дочери моего патрона и ступай себе!

Произнеся эту речь, старик протянул Володарю пахнущий лавандой сверток. Володарь покрыл тело прохладным шёлком, перепоясался. Конюший подвел Жемчуга.

– Не беспокойся о воительнице, – «прокаркала» Хадрия. – Елена Агаллиана не оставит свою спасительницу без внимания.

Володарь сел в седло, тронул поводья, и конь медленно повёз его к высоким воротам через странно-пустынный двор.

– Не печалься, князь, – «прокаркала» Ходрия ему вослед. – Можно спать в сене над корчмой и оставаться счастливым. Беда свила гнездо под этими мраморными портиками! Возвращайся, князь, привези в седельных сумах счастье и для нас!

* * *
Едва выехав за ворота, под низко нависшими, запылёнными ветвями, Володарь заметил дремлющего оборванца. Эх, плохи ж дела в городе Константина! В ограде богато цветущий сад, журчание струй среди мраморных колонн, а за оградой избитый, окровавленный нищеброд. И никто-то не подаст ему помощи! Словно угадав мысли хозяина, Жемчуг сам направился к цветущим кустам, потянулся мордой к дремлющему в пыли нищему.

– Илюшка, ты? – воскликнул Володарь. – Прости, дружок, а я-то и позабыл…

– Я бежал следом, – Илюша потёр кулаками сонные глаза. – Но стража не пустила. Сказали – голодранец, обозвали попрошайкой.

Илюша ловко вскочил на спину Жемчугу, ухватился за пояс Володаря. Конь степенно зашагал вдоль каменной ограды, тяжело ударял подковами в камень дороги.

– Богатый дом, – бормотал Илюша. – Давно уж едем вдоль ограды, а она всё не кончается. Чай, у твоего родича, Ярослава Изяславича[20], хоромы куда как скромнее!

Володарь молчал, рассматривая высокую, сложенную из белого камня стену.

– Сача мертва? – внезапно спросил Илюша.

– Живёхонька. Но я помышляю о другом.

– Эх, если б я её видел! Во всё время драки так и пряталась за шёлковыми занавесками. Она хоть красива?

– Она богата, а у меня недостает духу смотреть, как дрýги нищенствуют. Да и Жемчуга пора перековывать…

* * *
Печальная дева уставилась на Володаря ясными, серыми очами. На её коралловых устах блуждала странная улыбка. Лицо Елены более не казалось князю бесчувственным. Ах, эта её печаль! Ах, эта чужедальняя, смиренная скорбь!

– Не с тебя лики рисованы? – спросил Володарь. – Те, что в Святой Софии… золотом писаны…

Чело девы омрачилась, словно тучка набежала.

– Ты русич? – строго спросила она на языке ромеев. – Из каких мест? Не из Новгорода ли?

Под гулкими, тенистыми сводами, кроме них, было пустынно. Только где-то неподалёку звенела струя, и слышались звуки шагов. Шаги шелестели повсюду. Безголосые, бестелесные, в доме Агаллиана они окружали Володаря со всех сторон.

Князь вертел головой, силясь рассмотреть в редколесье колонн силуэты людей. Наконец ему удалось оглядеть одного. Невысокий, сухопарый, невеликого роста и немалых лет человечек быстро приближался к ним. Кожаные подметки его сандалий звонко хлопали по мозаичному полу. Следом за ним из-за ближайшей колонны, как тать из-за дерева, выскочил давешний длиннобородый старец, тот самый, которого Володарь принял за волхва.

– Высокородный патрикий Фома Агаллиан приветствует князя Рюрикова рода… – длиннобородый на миг запнулся, но печальная Елена выручила его:

– Имя моего спасителя – Володарь Ростиславич, отец, – проговорила она.

– Рюрикович?! – провозгласил Агаллиан, и голос его взлетел к расцвеченному мозаиками потолку. – Поклон тебе, князь Рюрикова рода.

Агаллиан действительно склонился в поклоне. Примеру патрикия последовал его бородатый домочадец. Даже Елена склонила золотоволосую головку. Володарь заметил, что Фома немного будто бы горбат, остронос, чрезвычайно подвижен и всей повадкой, и высоким пронзительным голосом напоминает мышь-землеройку.

– Стены каменные, а мышей, будто в амбаре деревенском… – пробормотал князь. – Вот ещё один мастак рыть да грызть.

– Провозгласим же славу Володарю Ростиславичу – князю дремучих лесов и синеводных озер! – Фома Агаллиан раскинул руки на стороны.

Широкие рукава его одеяния оказались расшиты золотой вязью. Маленький, горбатый человечек, будто разом вырос, разбух в ширину, возвысился. Высокий, звонкий голос его прокатился по огромной, уставленной множеством колонн зале многоголосым эхом. В тот же миг между колоннами сделалось многолюдно. Новые и новые люди выходили из-за колонн. Каждый из них торопился приветствовать Володаря почтительными поклонами и ласковыми словами. Юный прислужник подал ему большую чашу сильно разбавленного вина. Другой принёс скамью, третий поднёс медное корыто, в котором с ласковой тщательностью омыл княжеские стопы. Потом Володаря обули в шитые золотом, мягкие сапожки, обрядили в новую, плотного шёлка рубаху, а золотоволосая Елена взяла его за руку и повела между колонн, сквозь гомонящую толпу.

Володарь слышал обрывки фраз. Говорили о заморских сражениях, о злокозненных замыслах Роберта Гвискара[21] и о выступлении императора Алексея во главе армии, о многочисленных достоинствах Анны Далассины[22]. О последней домочадцы Агаллиана говорили благоговейным шёпотом. Всё те же константинопольские сплетни. И на торжище, и во дворце – одно и тож. Глаза Володаря разбегались, мысли путались, пестрели туники и плащи агаллиановой родни. Высокие причёски и блестящие украшения женщин, пасмурные лица мужчин, ангельские лики юношей и девушек – всё казалось чудным Рюриковичу. Ах, как они были белы, как не похожи на скуластые, покрытые шрамами и цветными узорами лица его половецкой свиты!

Наконец Елена привела его в пиршественную залу. Гости расположились в самых живописных позах вокруг большого, выложенного зеленоватым мрамором бассейна. Елена усадила Володаря на мягкое ложе. Прислужник поставил рядом с ним треножник с яствами на серебряном подносе. Князь прислушивался к шелесту голосов и благозвучию музыки. Поверхность воды, сплошь устланная розовыми лепестками, была совершенно неподвижной. Володарю страстно захотелось взбаламутить её ладонью, но ему помешал величавый муж. Украшенный множеством браслетов и колец, он величественно нёс на седеющей голове увесистую корону.

– Тебя приветствует Никон, брат Фомы Агаллиана, – провозгласил он, и розовые лепестки задрожали на спокойной доселе поверхности воды. – Слава князю Рюрикова рода!

– Слава! – дружно отозвались несколько голосов.

– Поднимем чашу за спасителя Елены Агаллианы! – золотоносный Никон отставил на сторону мощную десницу, и слуга вложил в неё наполненный кубок.

Другую чашу, увесистую, изукрашенную изящной чеканкой, с поклоном подали Володарю.

– Пьём за здоровье князя Рюрикова рода! – снова рявкнул Никон.

– За здоровье князя Володаря! – отозвался стройный хор голосов.

Где-то что есть мочи ударили по струнам. Высокие чистые голоса завели душевную песнь о великих подвигах среднего сына тмутараканского князя Ростислава Владимировича. Володарь поначалу смутился, а потом сладчайшее вино ударило ему в голову. Блеск золота и разноцветье одеяний, ароматные дымы курильниц, благоразумные речи, сосредоточенные лица братьев Фомы Агаллиана, их пронзительные голоса, провозглашающие здравицы в честь безудельного князя, танцы закутанных в шелка смиренниц – всё воплотилось в приятнейшее из сновидений.

Володарь вскоре понял: пиршественное собрание посвящено не только его героическому деянию. Младший брат хозяина, иссечённый шрамами, молчаливый и неказистый с виду Фотий, намеревался отправиться за море, к берегам осажденный фемы Диррахий, чтобы помочь императору Алексею в его противостоянии с Робертом Гвискаром.

Прислуга разносила вина и яства. Гости провозглашали здравицы в честь хозяина дома, его братьев и жены. Юные танцовщицы с бубенцами на щиколотках и запястьях кружились над бассейном, между ложами. Володарь с изумлением заметил среди них своего недавнего знакомца Галактиона. Мальчишка глумливо хохотал, пытался хватать танцовщиц за края одежд, прыгал, подобно ретивому козелку, пока не свалился в бассейн. Володарь и сам сделался нетрезв. Странная лень навалилась на него, истома слепила веки. Сквозь полудрёму он слышал приятное пение кифар и многоголосый, весёлый говор.

Твердая, цепкая, будто рачья, клешня ухватила его за запястье. Дёрнула некрепко. Володарь вскинулся, потянулся правой рукой в левому боку туда, где на широкой перевязи висели ножны.

– Ты дома, Володарь Ростиславич, – проговорил тихий, проникновенный голос. – Пока отдыхай от боев.

Володарь открыл глаза. На ложе рядом с ним сидел бочком, по-простецки тщедушный и горбатый Фома Агаллиан. Зала вокруг казалась совсем пустынной. Лишь в отдалении слышался звук оживлённого разговора, а неподалёку, за одной из колонн кто-то всё ещё задумчиво пощипывал струны кифары.

– Послушай, князь! – проговорил Фома. – Ты сумел защитить мою дочь единожды. И я, и весь род Агаллианов высоко оценил твой подвиг. Но мы осмелимся, пожалуй, просить тебя о большем. Наступили странные времена. В городе Константина стало неспокойно. Город наводнён беженцами и попрошайками, а моя дочь – чрезвычайно деятельная натура. Она опекает убогих сирот. Вот и недавно сам видел на паперти церкви Николая Угодника одного из таких. Старец седобородый, горбатый…

Фома Агаллиан внезапно и весело рассмеялся задорным мальчишеским смехом. Глаза его живо заблестели, он лукаво глянул на Володаря.

– …Нет, не такой как я! Я рождён был кривобоким, никогда не садился в седло. А тот, кого я видел на паперти Святителя Николая, получил увечье в бою. Видел бы ты его! Язвы, разорванные, едва зажившие жилы, вонючие лохмотья, а под ними поблескивает медь доспеха. Кто знает, что на уме у этого калеки-нищеброда? Достанет ли сил у друнгария виглы[23] изловить всех злодеев и злоумышленников?

Фома тяжко вздохнул, ещё раз испытующе глянул на Володаря и наконец заговорил о главном:

– Я прошу тебя послужить моей дочери, рыцарь. Нет нужды тебе, знатному чужестранцу, воевать за интересы империи. Пусть воюют такие, как мой брат Фотий. Он уж отдаст воинский долг за всё наше семейство. Ведь ни я, ни младшие мои братья Никон и Филипп, ни тем более мой сын Галактион не пригодны к воинской службе. В этом и счастье нашего дома, и его позор.

– Зачем ты говоришь мне всё это?! – рыкнул Володарь.

Фома Агаллиан стал надоедать ему. Ах, эти прилипчивые, пронзительные взгляды! Ах, это притворное и приторное почтение!

– Мне нужен кров и пища для дружины… И ещё: я хочу вернуться на родину.

– Послужи – и вернешься… – последние слова Фомы Агаллиана заглушили звонкие удары литавр.

В пиршественную залу вступили чернокожие, обряженные в странные одежды паяцы. Они изгибались и прыгали в чудном, ранее не виданном Володарем танце. Следом за ними потянулись изрядно подуставшие гости, и пиршество возобновилось.

* * *
С наступлением утра в пиршественной зале, словно видение иного мира, явилась Хадрия. Она взяла отяжелевшую десницу Володаря в свою твёрдую ладонь и потянула прочь. Они пустились в путешествие по коридорам и переходам дворца Агаллиана. Там днём и ночью серый сумрак разгоняли факельные огни, там мелькали быстрые, смеющиеся тени, там в редких стрельчатых оконцах плескалась синяя вода Боспора. Хадрия привела его в светлый покой, где молчаливые прислужники омыли и обрядили в новые, ещё более роскошные одежды его уставшее от веселья тело. Засыпая, он слушал с наслаждением, как старый оружейник Агаллиана чистит и точит его оружие и кольчугу. Сквозь лёгкую дрему он справился о Жемчуге и, получив благоприятный ответ, блаженно уснул.

* * *
Во всё время праздничного пира, да и в последующие дни Володарь так ни разу и не вспомнил о Саче. Елена лишь мимолетно упомянула о ней: дескать, пользуют её лучшие врачеватели, и она непременно и скоро поправится. Напоенная целительными настоями, унимающими боль и дарующими сон, больная подолгу пребывает во власти чар Морфея. Стоит ли беспокоить её излишним вниманием?

– Не стоит, – согласился Володарь.

* * *
Володарь, облачённый в лёгкую кольчугу, с мечом на перевязи и небольшим луком у седла повсюду сопровождал Елену. Жемчуг приучился ходить следом за паланкином. Порой он безобразничал – хватал чернокожих носильщиков за широкие шёлковые пояса, рвал добротную ткань зубами, но быстро унимался, повинуясь воле смеющегося хозяина. Они вместе бывали повсюду, как некогда – давно ли? – бывали с Сачей. Елена часто наведывалась на ипподром. Сопровождаемая неразлучной Хадрией, в несказанной красоты уборе, она восходила по мраморным ступеням. Володарь неизменно шёл впереди, раздвигая плечами густую толпу. Замыкал шествие верный Илюша, вооруженный на византийский манер пикой и щитом. Здесь переливались из пустого в порожнее опостылевшие пересуды. Двоедушные горлопаны вели непонятные Володарю перепалки, столь же шумные, сколь и бессмысленные. Здесь устраивались невиданные ни на Волыни, ни в Киевской земле игрища: то жгли еретиков, то устраивали конные состязания. Здесь выходили на смертные поединки звероборцы и умирали на потеху полуголодной, неистовой толпе. Володарь и сам с интересом внимал неведомым на Руси ристалищам. Чудные звери – с ярко раскрашенной, пятнистой или полосатой лоснящейся шкурой – ни на жизнь, но насмерть схватывались с отважными великанами. И это при том, что, как говорили в доме Агаллиана, империи не хватало солдат. Эх, так ли охотятся на свирепого хищника? Не лучше ли заманить заведомо сильнейшего врага в западню, подрезать жилы, обездвижить, а потом уж и убить ударом тонкого лезвия в глаз или проткнуть шкуру рогатиной? Володарь вздыхал, поглядывая на Елену. Казалось, зрелище проливаемой на арене крови ничуть не смущало её. Украшенная шелками и цветочными венками ложа семьи Агаллианов располагалась высоко. Отсюда арена ипподрома была видна, как на ладони. Внизу, на ступенях амфитеатра, ревела возбуждённая толпа. Выступления акробатов, паяцев с размалёванными лицами, их громкие голоса, нарочитый смех и притворные слёзы поначалу несказанно поразили Володаря, потом наскучили, а под конец стали злить. Зачем лить слёзы, смеяться, возноситься или унижаться напоказ? Зачем эти странные, едва прикрывающие наготу одежды? Не приличнее ли вовсе обходиться без них? Зачем застывшие маски и неистово беснующиеся тела? Молчаливая Елена неизменно хладнокровно взирала на действо, каковым бы то ни было. Она и сама принимала участие в действе, будто прикрывала лицо неподвижной маской, имя которой Гордыня. Будь зрелище весёлым, азартным или кровавым – любым – её белые руки неподвижно возлежали на шелках златотканого покрывала, а лицо хранило выражение горделивого довольства. Они приходили в движение лишь затем, чтобы, повинуясь настроению толпы, рукоплескать разыгранному действу. А потом Елена снова застывала, и Володарю казалось порой, что дочь Агаллиана грезит наяву.

Елена преображалась, становилась сама собой лишь в храме. Она словно возвращалась к нему, являя доброту и сопереживание.

Едва ступив на храмовую паперть, и он забывал о суетности дворцов и торжищ. На молебствии, под звонкими сводами храма Святого Мира[24] они слушали голоса певчих. В исполинских чертогах Святой Премудрости[25] они отстаивали вечерни и причащались Святых тайн. Володарь с замиранием сердца снова и снова смотрел на расписные в небесную синь своды, на смиренные и строгие лики, но мириады огоньков, возжигаемых прихожанами во славу и в память. Под церковными сводами облик Елены менялся. Страстная мольба делала её ланиты яркими, глаза оживлялись, наполнялись влагой искреннего умиления или неизбывной тоски, с чела слетала маска неприступной гордыни, твёрдые, как у всех Агаллианов, черты смягчались. Простое и милостивое лицо её делалось похожим на тот самый лик предоброй Богородицы в синем уборе, на который так любил молиться Володарь.

Князь недоумевал: о чём может печаловаться, чего столь страстно желать прекрасная, добродетельная, всеми без изъятия почитаемая дева? Володарь стеснялся заговаривать с нею, опасался расспрашивать. И в доме Агаллиана, да и в общественных местах говорили на греческом языке. Если и слышалась иноплемённая речь, это были или сквернословие варяжских солдат, или каркающие призывы иудеев-торгашей. Поначалу Володарь смущался, умолкал, подолгу подбирая слова чужого языка. Ему хотелось поговорить складно, чтобы речь текла вешними ручьями, чтоб струилась витиевато, так же складно, как это получалось у насмешливого всезнайки и пьянчужки Галактиона. Володарю хотелось расспросить Елену, оградить от напастей не только силою меча. Но как это совершить, если печальные очи её хранили неразрешимую загадку? Довелось ему лишь один раз услышать, как Хадрия упомянула о каком-то потерянном женихе, уехавшем три года тому назад и пропавшем безвестно. Да какие там женихи! Разве для такой девы не сыщется муж? Это при несметном-то богатстве? Это при отце-то хитроумудрённом? Это при красоте и добродетели несказанной, сказочной? Да и как посмел-то потеряться тот жених! Володарь тискал рукой рукоять меча, дёргал поводья, маялся в бездействии. Верный Жемчуг прядал ушами, дескать, чего тебе, хозяин, недостает в агаллиановом дому? Или служба не по чести?

В тот памятный день, едва войдя под своды храма и заняв свое обычное место, неподалёку от алтаря у левого ряда колонн, в том месте, где солнечные лучи рисуют на полу причудливые узоры, Елена погрузилась в молитвенное оцепенение. Хадрия неотлучно находилась при ней, но Володарь не мог устоять на месте. Он снова и снова обходил по кругу галереи и залы Святой Софии. В тот день он снова надолго задержался возле полюбившейся ему фрески, он снова в смущении ловил взгляд Иоанна Крестителя, и чудилось ему, будто давно потерянный и забытый друг смотрит на него. Потерянный… Потерянный?

– Тебе по нраву мозаика Деисус? – кто-то обратился к нему звенящим, высоким голосом. – Я тоже неизменно и навсегда очарована ею. Как жаль, что имя мастера забылось! Михаил Дука послушался совета и ослепил его. А потом…

Володарь обернулся. Елена и Хадрия стояли рядом с ним, чуть позади, возле левого плеча. Хадрия была, как обычно, черна и смотрела на Володаря внимательными, вороньими очами. Елена же, напротив, светло улыбалась. Пышная прядь цвета красного золота выбилась из-под зеленоватой кисеи покрывала. Пальцы крепко сжимали огарок толстой свечки. Руки её оказались так горячи, что воск размягчился, измялся, будто тонкий шёлковый платок.

– …а потом художник умер от многих ран. Он был старый человек, – завершила свою речь Елена.

– Этот человек… твой брат говорит, что это Иоанн Креститель… Так вот этот Иоанн Креститель очень похож на моего стародавнего друга. Если мозаика выложена недавно, не с него ли писан образ? Мой друг был частым гостем в городе Константина. Ах, прости… – и он в замешательстве умолк, подбирая нужные слова.

Ослеплённый блеском золотых волос, очарованный, он напрочь позабыл язык ромеев и заговорил с дочерью Агаллиана на родном наречии. А она, заметив его волнение и пытаясь разрешить неловкость, снова заулыбалась.

– Я знаю язык русичей. Понимаю каждое слово, даже брань, но стесняюсь говорить. Мой жених, Демьян, научил меня многим словам, и вот теперь мы с тобой говорим на родном ему языке. Но ведь ты из других мест, не из Новгорода. На твоей родине так же говорят? Ах, ты и не заметил!

Елена звонко рассмеялась. Впервые за долгое время он видел её веселой. И даже старая «ворона» Хадрия растянула рот в подобии жалостной ухмылки.

– Жених благородной Елены Агаллианы, – «прокаркала» она, – это знатный человек из Новгородской земли. Он уехал и пропал. Благородная Елена молит Богородицу о скорейшем его возвращении. Его имя – Демьян.

– Не о Твердяте ли толкуете? – изумился Володарь.

Елена вспыхнула. Свечка в её кулаке превратилась в плотный ком.

– Так ты невеста Демьяна?!

– О, да! – её лицо порозовело, глаза вновь наполнились тревогой. – Ты знаешь его, рыцарь? Знаком? Но ты ведь княжеского рода! Ты не из Новгорода! Может, бывал в тех местах?

Князь внезапно увидел Сачу. Половчанка избавилась от воинских одежд. Где-то она добыла ромейскую тунику? Как-то обзавелась синей, как ризы Богородицы, шалью тонкой, отлично выделанной шерстяной материи? Как тщательно спрятала она под убором свои буйные косы, как закрыла тканью шею и иссечённые шрамами руки? Но глаза, но изукрашенное странными узорами лицо – их не спрячешь! Нет христианской набожности во взоре, нет привычки поклоняться смиренномудрым ликам! И с оружием не рассталась. Просто спрятала ножны под шалью и так с железом и греховными помыслами вошла в Божий храм. Половчанка уже приблизилась к ним, уже прислушалась к разговорам и внимала каждому слову, ведь говорили они теперь на знакомом ей языке. Ах, Сача! Как он мог позабыть о ней! И сколько же времени прошло? Сколько седмиц провёл он в блаженном счастье, в изобильном доме Агаллиана?

Володарь молчал. Близкая, неотвратимая беда сладко пахла пчелиным воском. Демьян Твердята! Вот где ты восстал из мертвых! Давно уж, поди, рассыпались в прах твои кости, а в сердце прекрасной девы ты до сих пор живее всех живых!

– Почему молчишь, рыцарь? Разве ты не русич? Три зимы минуло, как Демьян покинул город Константина, наказав мне дожидаться. И я жду, но у каждого встреченного русича спрашиваю о нём. А у тебя вот спросить не решалась. Почему? Ах, я грешница! Перестала надеяться!

Наконец Сача сорвалась, подбежала к Володарю.

– Не смотри так! Отвернись! Не смей! Ты мой, Волод! Мой! – кричала она на языке племени Шара, колотя ему в грудь кулаками, и кольца кольчуги, целомудренно прикрытые тяжёлым шёлковым плащом цветов дома Агаллианов, жалобно скрипели под её ударами.

Володарь не чувствовал ударов, не слышал криков и звона. Он купался в серых глазах дочери Агаллиана, будто в тихоструйной, тёплой реке. Он слушал её стройную речь, он дивился на её одежды, состоявшие из лиловых, синих, пурпурных оттенков. Яркие волосы, радужные одеяния, пронзительный взор, трепет уст. Руки и шея девы – чистейший розоватый мрамор. Мочки ушей, обременённые тяжелыми самоцветами, нежная грудь в радужном сиянии каменьев драгоценного ожерелья – весь её облик олицетворение неземного совершенства, ожившая сказка, продолжение счастливого сна. Неужто Твердяте посчастливилось обладать этим? Разве местные обычаи позволяют до свадьбы прикасаться к невесте? Тем более столь знатной, тем более столь разумной и образованной? Володарь, сам не свой, протянул руку, надеясь лишь прикоснуться к краю её одежд.

– Посмотри, рыцарь! – дева оживилась, взмахнула рукавами шёлковой накидки. – Твой оруженосец… твой паж… девушка-половчанка. Она убегает! Что она кричала тебе, твоя рабыня? Она заплакала?! Или мне показалось это? Какие вольности вы, русичи, позволяете своим рабам!

В серых глазах Елены кипела весенняя буря. Володарь с изумлением смотрел, как она кинулась вослед за половчанкой, как догнала, как удержала за край синего платка. Вот скользкая ткань обнажила буйство кос, мониста из яркой меди и крепкие, исчерченные давно зажившими и свежими шрамами плечи. Вот половчанка схватилась за ножны, но сдержала дума не обнажить оружие в доме пусть чужого, но всё-таки Бога. Сача отмахнулась от Елены ножнами. Удар пришелся по нежному, мраморному запястью. Дочь Агаллиана ахнула от неожиданности и тут же оказалась в цепких объятиях Хадрии. Крики половчанки словно пробудили дочь Агаллиана ото сна. Великолепный мрамор ожил, превратившись в чудную деву, веселую и страстную. Что делать, бежать или остаться?

– Догоняйте же её! – смеялась Елена, а её старая нянька бормотала что-то на непонятном Володарю языке, с новой силой стискивая госпожу в объятиях.

– О чём толкует ведьма? – задорно поинтересовался Володарь.

– Моя Хадрия говорит на забытом языке, но она не ведьма, – отозвалась Елена. – Хадрия хочет, чтобы я вернулась к паланкину. Проводи нас, рыцарь. Исполни свой долг.

И вот уж дочь Агаллиана вновь надела личину неприступной гордости, словно не в доме Божьем была, а на представлении, на ипподроме. Володарь растерялся.

Они вышли на паперть, под пасмурные небеса. Вот женщины скрылись за шелками занавесок, вот чернокожие евнухи подняли паланкин на плечи. Жемчуг смотрел на Володаря в растерянности, а князь не сводил глаз с Сачи. Половчанка бежала прочь по улице. Топот подкованных башмаков громким эхом отдавался в верхних этажах зданий.

– Вот только провожу госпожу и сразу отправлюсь за Сачей, – сказал Володарь Жемчугу, и тот с пониманием покивал головой. – Твердяты нет, он пропал. Саче нет места в каменном городе, но о ней надо позаботиться и отправить домой, к отцу. А я сам должен сопровождать Елену. Княжеский долг велит нам. Понимаешь?

И Жемчуг кивал седеющей головушкой.

* * *
– Ну что, маленькая разбойница? Бесстрашная наездница! Стала попрошайкой? Твой благоверный князь позабыл о тебе? – Лауновех с высоты седла смотрел на лохматую макушку плачущей девчонки, едва сдерживая желание наехать на неё конем.

Огромный скакун стоял под ним, подобно изваянию, и ни разу не попытался укусить чертовку. А та лишь искоса, сквозь слёзы посматривала на его кованое налобье да на украшенную медными бляшками узду. Смуглолицая, крепенькая, слишком отважная, чтобы бояться огромного рыцарского коня – она бранилась на непонятном языке, сглатывая детские слёзы. Вот протопал мимо ушастый ишак. Трудолюбивая скотинка везла в седельных корзинах свежеиспечённый хлеб. Завернутые в чистые холстины янтарные кругляши оглушительно благоухали. Возница ослика – престарелый ромей – шагал рядом, весело поигрывая хлыстиком, задорно напевая. Девчонка шумно сглотнула слюну, и Лауновех понял: она очень голодна. Мелкая монетка, едва коснувшись шершавой, натруженной ладони пекаря, исчезла в складках широкого пояса. Взамен Лауновех получил ещё тёплый, увесистый хлеб. Он разломил его на две части, роздал обоим: и плачущей девчонке, и её совсем уж диковатому брату. Этот скуластый и раскосый молодец, широкогрудый, с детски-наивным, любопытствующим взглядом чем-то приглянулся Лауновеху.

– Жаль будет убивать простака, – словно угадав его мысли, проговорил Мундомат.

Верный оруженосец топтался рядом, не выпуская из руки стремя хозяйского коня.

– У тебя в котомке был виноград, – отозвался Лауновех. – Достань и отдай им.

– Зачем кормить убоину перед смертью?

– Не пререкайся, глупый упырь! Или ты намерен сражаться с ними? Кто же станет жертвой при таких условиях, ты или этот воин-степняк?

Мундомат уставился на раскосого мальчишку-великана.

– Да он и мечному бою не обучен…

– А вдруг? Или ты хочешь знать наверняка? – Лауновех по-волчьи оскалился, и Мундомат повиновался.

Отринув стыд и гордость, начисто позабыв о слезах, девчонка с жадностью набросилась на пищу, но скоро ей стало трудно глотать, она закашлялась, и Лауновех отстегнул от седла флягу.

– Вкусно? – спросил Лауновех на языке ромеев. – Пей!

Девчонка зыркнула на него из-под пушистых ресниц, промолчала, поняла ли?

– На каком же языке говорить с тобой, дикарка? – пробормотал Лауновех. – Эх! Вот нежданное затруднение!

Тут она пробормотала что-то, показывая ему пустые ладони.

– Сгрызла? – усмехнулся рыцарь. – Этот богатырь – твой брат?

Теперь Лауновех пытался говорить с ней на италийском наречии. Ответом ему стал заинтересованный огонёк в глазах.

– Нравится ли тебе здешний виноград? – он протянул ей тёмно-пурпурную гроздь. – Это ранний сорт. Попробуй!

Сача оторвала от веточки несколько ягод, положила в рот, скривилась. Мэтигай же, напротив, торопливо сжевал всю гроздь. Сок раздавленных виноградин струился по его подбородку.

– Я хочу купить ваших коней, – проговорил Лауновех. – Вы больше не нужны безудельному князю. Вы – не христиане. Империя не примет вас. Но на вырученные от продажи коней деньги вы сможете купить место на корабле и отправиться домой.

Девчонка-лошадница заволновалась пуще прежнего, повернулась к своему брату, зашептала. Лауновех неотрывно смотрел на её ладони. Сплошь испещрённые сложными узорами, они непрестанно двигались. Казалось, вовсе и не требовалось слуха, чтобы понять речи половчанки. Она желала продать лошадей. Ей надо как можно скорее попасть на родину, к отцу, в степь. Она совсем не боялась его. Отважная дурочка навыдумывала всякого: если рыцарь явился без доспехов, то его намерения самые миролюбивые. Да, она продаст ему лошадей. Знает ли рыцарь-латинянин цену хорошим лошадям?

– Сейчас такие времена, – Лауновех насупился, опустил долу взгляд, всем своим видом показывая неизбывную печаль. – Мы имперские служаки. А империи сейчас тяжело. Друнгарий виглы скупердяйничает, недоплачивает. Городская казна должна нам круглую сумму, но мы сторгуемся, женщина. Я готов уплатить ровно столько, сколько стоит место на корабле. Сейчас у пристани стоит «Морской лев». Этот дромон – собственность тмутараканских купцов, и он отходит к берегам Русского моря завтра на рассвете.

Девчонка заговорила быстро, горячо, и Лауновех подумал о князе русичей. Ах, как сладки были её объятия, как крепко такой вот гибкий побег обвивает ствол своего властелина, как страстно приникает, как умеет любить! На его, Лауновеха, взгляд, преданность такой вот необузданной дикарки куда как привлекательней, нежели чопорная любовь благовоспитанной, христианнейшей девы. Но русичи беспечны, забывчивы и слишком уж отважны. Легко меняют верную добычу на призрачные возможности. Сколько раз они подходили к стенам Константинополя, сколько раз пытались предать грабежу здешние кладези! Золотые оклады икон, богатства патрикиев и императорской казны, лавки, кузни, Магнавра, ипподром, бани, корчмы – всё атрибуты неизмеримого богатства! Империя жирует. Даже сейчас, в годину смуты, когда один ни на что не годный император норовит спихнуть ещё менее достойного, воссесть на престол Константина Великого, увенчать пустую голову его венцом, даже когда восточные провинции пали под натиском иноверцев, империя всё еще богата. Византия, будто вепрь-подранок, несётся по чащобам бытия, оставляя за собой зримый кровавый след. И на след уж встали алчные хищники. Кружат, принюхиваются, выжидают время, когда жертва совсем ослабеет, чтобы сомкнуть челюсти на шее. Нет, нам не надо лишних ртов, мы и сами голодны! Лауновех знал: Русь барахтается в междоусобье, князья делят столы, а оставшиеся без уделов ищут добычу в разных сторонах. Почему бы не оттяпать от рушащейся империи ромеев лакомый кусок? А не удастся урвать жирного куска, так хоть поживиться чем придется, по мелочи. Рюриковичи! Княжеская честь! Голодрань! Половецкая дружина в бою хороша и к постою не требовательна, но и они жаждут богатства. Да на сколько ж ртов его делить? Да и зачем?

Мундомат вёл коня в поводу по извилистым, узким улицам. Порой стены домов, смыкаясь, не давали разминуться со встречными прохожими. Они вступили в беднейшую часть города. Здесь, на постоялом дворе «Вислоухий лошак», в убогой пристройке над конюшней, нашла пристанище немногочисленная половецкая дружина с Рюриковичем во главе. Здесь же, на земляном, плотно утоптанном полу, под низко нависающей крышей, в сумрачной едальне, неизменно освещаемой лишь колеблющимся пламенем в огромном очаге, находили отдых воины рыцаря Лауновеха. Императорская служба – кандальное бремя. По времени заступать в дозор, не заканчивать несение службы раньше срока – не жизнь, а прозябание в темнице. Сущее наказание для бродяги, привыкшего таскаться по дорогам от Рукава[26] до самого Русского моря. Всякое случалось в странствиях: не брезговали и нищих грабить. Бывало – взламывали ворота уединённых монастырей. Бывало – взымали подать с проезжих путников, внезапно выскакивая из дремучей чащобы. Нанимались в войска разных королей, лезли на стены, прикрываясь щитами от стрел и расплавленной смолы. Дарованная свыше возможность грабежа, именуемая военной добычей, стала справедливой платой и за лишения, и за риск. А в одну из особенно суровых зим в дремучих чащах на бретонских берегах едва сами не сделались добычей таких же, как сами, волков. Только те волки не ездили верхом на закованном в латы коне, не пылили по дорогам на двух ногах, а бегали на четырёх, протянув вдоль спины серые ободранные хвосты.

Лауновеху не нравился Константинополь. Благолепие, порядок, строгое следование традициям, ханжеская набожность, привязанность к отеческим могилам, толпы хорошо одетой молодежи у ступеней Магнавры – всё это отвратительное благополучие, что похмельная отрыжка. Ещё больше злили тягостные рассуждения друнгария виглы о том, что, дескать, много нищебродов собралось за городские стены. Правая рука эпарха даже отдал указание собирать нищенствующих, кормить за императорский счет и выпроваживать за городские стены. Но при повторном появлении в городской черте сечь. Почему же сразу не порвать ноздри да и не выкинуть на противоположный берег Боспора сельджукам на поживу? Почему не посадить гребцами на дромоны?

– Милосердие… – Лауновех выплюнул мерзкое слово вместе с густой слюной.

Плевок тяжело упал на устланный соломой пол. Девчонка дрогнула, обернулась. Она уже держала за узду добрую лошадку.

– Хорошая лошадка, – похвалил Лауновех. – Но видно сразу – злая. Неужто степных кровей?

Девчонка смущенно помотала головой.

– Бедняжка, ты совсем не понимаешь речь ромеев! Как же ты…

Они стояли в каменной конюшне – обиталище половецкой дружины. Сколько их было, степняков? Лауновех задумался. Вряд ли у него хватит пальцев на руках, чтобы перечесть всех, но их точно было менее двух дюжин. Немалая сила, особенно в нынешние времена, когда империи нужны воины и каждое копьё на счету. Лауновех прислушался. Сверху, сквозь прорехи дощатого настила, свисали пряди соломы. Эх, даже солома у ромеев не такая! Стебли толстые, ярко-жёлтые. Наверное, и пшеница бывает рослая, колосья дородные, зерно полновесное. Закрома у здешних пахарей полны, есть чем поживиться. Но сейчас там, наверху, где хозяин «Вислоухого лошака» размещает беднейших постояльцев, пусто и тихо. Даже мышь не шуршит сухой пшеничной остью.

В распахнутые воротины конюшни угасающим оком заглядывал день, но свет дня быстро угасал, едва проникнув под своды каменной постройки. В двух шагах от входа уже плескалась густая тень. Сача бродила между кипарисовых столбов, подпиравших дощатые, устланные пшеничной соломой полати. Окон в конюшне не было, и уличный зной терял здесь свою силу.

– Где же твои братья, девушка? – оскалился рыцарь. – Или нанялись к эпарху в городскую стражу? Но улицы Константинополя узки, не расскачешься…

Девчонка лишь молча таращила глаза и топырила пальцы. Наверное, хотела дать понять, сколько денег хочет за кобылу. Раскосый оболдуй нежился в холодке, прикорнул на соломе, прикрыл тёмные глазки и будто стал медленней дышать. Может, и впрямь уснул? Неужто степняки так же беспечны, как их друзья – князья русичей? Девчонка лопотала оживлённо, копалась в соломенной подстилке. Вытащила сбрую, седло, перемётные сумы. Сача лопотала на непонятном, слишком уж заковыристом, не похожим ни на одно латинское наречие языке. Вот звякнула кованая броня, зашуршала сетка кольчуги. Снаружи кто-то расхаживал по двору, громко стуча деревянными подмётками. Лауновех снова глянул на Мэтигая. Так и есть – мальчишка спит, испуская из полуоткрытого рта ощутимый винный смрад.

Лауновех убил его молниеносным ударом ножа. Кровь обильно полилась из горла на пошитую из хорошего полотна, но уже изрядно заношенную и застиранную рубаху. Мальчишка захрипел, задвигал пятками по соломе. Девчонка обернулась, кольчуга, выпав из её рук, звонко ударилась о земляной пол. Рыцарь ждал нападения, и девчонка напала именно так, как он и предполагал – молча и стремительно. Что и говорить, дружина Рюриковича держала вооружение в полной исправности. Меч беззвучно и легко вылетел из ножен. Лезвие взметнулось, извернулось в бессмысленном пируэте, будто хотело похвастаться перед солнечными лучами. А те струились себе косо и так же напрасно, как плясавший перед носом Лауновеха клинок. От первого выпада Лауновех ушёл выверенным движением. Ему удалось поднять с пола обломок оглобли. Орудие убийства – окровавленный кинжал – он держал в левой руке. Девчонка билась отважно, но беловолосый рыцарь прикончил бы её с легкостью даже в том случае, если бы схватка происходила в полной темноте. Однако эти солнечные лучики, будто говорливые шептуны-предатели, каждый раз предупреждали противника о следующем движении легкого оружия половчанки. Побрезговав обороняться собственным мечом, Лауновех отбросил ножны на сторону в самом начале схватки и теперь играл с девчонкой, как кот играет с зарвавшейся от собственной отваги вороной. Вот оглобля в руках беловолосого разлетелась в щепы под ударом Сачи. Предугадав направление следующего выпада, Лауновех рассчётливо уклонился от удара, и легкое лезвие накрепко застряло в твердой кипарисовой подпорке. Рыцарь схватил девчонку в охапку, несильно, так, чтобы наверняка оглушить, стукнул её рукоятью кинжала по затылку.

– Эй, Мундомат! Пошёл прочь, болван! – голос рыцаря звучал приглушённо, но оруженосец расслышал приказ господина. Его кряжистое тело растворилось в ярком сиянии дверного проёма.

Да, Рюрикович ошибся, променяв девчонку на дочь патрикия. А вернее всего было бы оставить при себе обеих: одну – для утехи княжеской чести, другую – для утехи плоти. Что там неистовое сопротивление девчонки! То пища хоть и не пресная, но обыденная. Но в молчаливой предсмертной ненависти Сачи беловолосый распробовал неведомую ему ранее сладость. Напившись, насытившись её страданием, её последней, быстро истаявшей и от того ещё более сытной надеждой на спасение, он связал её по рукам и ногам лошадиной сбруей, отсёк кровавым кинжалом белую прядь, скрутил жгутом, привязал на запястье половчанки.

– Он найдёт тебя. Он узнает, станет искать меня, – приговаривал Лауновех, пряча глаза от молчаливой ненависти Сачи. – А когда найдёт… Мы увидим, что будет тогда…

Спелёнутую, будто малый младенец, тяжёлым шёлковым плащом, он подвесил Сачу за ноги на верёвке возле входа в конюшню.

– Вот так. Теперь ты похожа на шелковичный кокон, – оскалился беловолосый рыцарь. – Да и плащ на тебе шёлковый. Не княжеский ли? Не Волода ли?

Услышав знакомое имя, девчонка совсем обессилела. Слезы потекли по её щекам. Но грязные струйки сбегали не на подбородок. Они струились по лбу и пропадали в набитых соломенной трухой волосах.

– Тебе не будет больно, – ласково молвил Лауновех. – Быстрая смерть. Эй, Мундомат! Принеси вёдра! Там у входа стоят деревянные, коней поить!

Мундомат украдкой перекрестился и отправился исполнять повеление, принёс вёдра. Беловолосый рыцарь меж тем подвесил рядом с первой жертвой вторую – уже мёртвого юнца. Затем нанёс удар рассчетливо, так, чтобы сразу отсечь голову Мэтигая. Кровь всё ещё сочилась из горла юноши. Лауновех отскочил в сторону, но на белоснежной рубахе всё равно осталось несколько алых пятен. Следующий удар оборвал истошный вопль девчонки. Эта не желала отправляться в ад, как следовало язычнице – билась, хрипела. Мундомату пришлось довершить дело ещё одним ударом. Лауновех жестом призвал оруженосца к молчанию, постоял, прислушиваясь. Сверху не доносилось ни звука. Не было слышно даже мышиной возни. Кровь капала в вёдра, скапливаясь на дне. Кони в денниках волновались, прислушиваясь к удаляющимся шагам убийц.

* * *
С рассвета Володарь обходил поместье Агаллиана. Время от времени он погружался в сад, прислушивался к шелесту листов, вдыхал ароматы плодоносящих дерев, подолгу простаивал в неподвижности, силясь услышать плеск морской волны. Но недалёкое море не давало о себе знать. Могучий зверь будто уснул до времени. Тогда князь принимался мечтать о степи, о вольной скачке, о любимейшей из своих забав – волчьей травле. Накрепко привязанный к Елене, не первую седмицу безотлучно следующий за ней, он не смел и помыслить о рыцарских забавах. Да и водится ли в окрестностях Царьграда дичь? Бродят ли вепри? Бегают ли волки? Можно ли хоть косулю загнать? Нешто вовсе нет охоты? Не может быть! В странном томлении он слушал, как пробуждалась челядь. Вот рябенькая поломойка явилась в тот зал, где семья Агаллианов обычно справляла пиры. Вот она трёт щеткой, наводя первозданный глянец на половой мрамор. Сама-то рябенькая, тощенькая. А тоже ведь, поди, женщина. И кто-то обнимает её, кто-то целует. Володарь подошёл к поломойке совсем близко, так, чтобы лучше видеть кудельки влажных волос на её затылке, бисеринки пота на её напряжённых плечах, её смуглые щиколотки, её привычные к чёрной работе руки. Поломойка подняла головку, глянула на Володаря. Странный, пакостный испуг мелькнул в её глазах. Она затараторила, сбиваясь, непрестанно облизывая сохнущие губы:

– Госпожа неподалёку… Могут услышать… тут настрого запрещено такое… госпожа там… она услышит…

Поломойка махнула рукой в сторону дверей, ведущих в сад. Экая докука! Он ведь только что бродил там в полном одиночестве. Неужто госпожа уже проснулась и тоже вышла на прогулку?

– Я хотел спросить насчет охоты… – буркнул растерянно Володарь.

Он нашёл Елену под сенью портика, у выхода в сад, в том самом месте, где тихо шелестел небольшой фонтан. Она сидела на широком его бортике, по своему обыкновению задумчиво рассматривая разноцветных рыбок. А те, шевеля пышными хвостами, приникали к её руке с немыми щекотными поцелуями. Синяя шаль и белое, шитое серебром одеяние скрывали прелести её тела. Зачем она заплела себе волосы в косу, как невеста? Откуда известны ей обычаи Руси? Словно отвечая на его мысли, она заговорила на языке русичей:

– Я была невестой. Я и сейчас невеста. Жених не вернул мне данного слова. Он просто пропал. Я жду его третий год…

– Зачем ты ждёшь его так долго? – возмутился Володарь. – Твердята силён и отважен. Такому человеку нелегко пропасть! Если не вернулся – знать, не захотел!

– Жестокие слова…

Она принялась медленно расплетать косу. Володарь, как зачарованный, смотрел на её быстрые пальцы. Золотистые локоны распадались по плечам. Она тряхнула головой, отвернулась. Почему прячет глаза? Плачет? Она казалась маленькой и немощной, лёгкой, будто матерчатая кукла, и тёплой, как разогретая полуденным солнышком травка. Володарю захотелось нырнуть в её аромат, упиться, согреться, напитаться её соками. Он прикоснулся к кушаку. Нет, меч он благоразумно оставил в своих покоях и теперь может опуститься на колени без страха обеспокоить деву грохотом бранного железа. Вот она совсем близка. Володарь протянул руку, намереваясь прикоснуться к червонному золоту волос, и тут же отдёрнул. Молоты грохотали в его висках. Зачем-то, совсем некстати, вспомнилась наездница Сача, её ласки, неуёмные, долгие, порой слишком докучливые, но теперь уж подзабытые. Ах, как хотелось изведать объятий Елены! Глянет ли она когда-нибудь ласково? Поманит ли, обовьёт руками, разомкнет губы в поисках его губ? Каково-то ему будет в объятиях золотоволосой девы? Окажутся ли они мягкими, нежными или, как у Сачи, хлёсткими и тугими?

Её лицо скрывал занавес золотых волос. Надрывая сердце тяжкими сомнениями, Володарь силился угадать, не плачет ли она, может ли он прикоснуться, имеет ли право обнять, не оскорбив чести.

– Нам не дано провидеть Божий промысел… – она снова заговорила, на этот раз на языке ромеев, и в голосе её не угадывалось слёз, но Володарь терялся, смысл речей премудрой девы ускользал от него. Ему хотелось лишь одно: обнять, прижать, обладать, изведать трепет тела, испить влагу уст. Ах, этот травянисто-пряный дух, так пахнут ветры степей и дубрав его родины… Ах, эта мягкая, податливая отзывчивость юного тела… Так и есть! Щёки-то влажны, губы разомкнуты, сердчишко колотится, словно намеревается утечь, да не имеет сил вырваться из железных объятий русича. Она что-то говорит. Да кто ж теперь разберёт ромейскую речь? Да и к чему сейчас слова?

– Молчи, – шепчет Володарь. – Молчи, а я стану целовать тебя. Только целовать… только целовать…

Но она не умолкает. Почему? Зачем? Разве не понятно и без слов? Ну что ж! Раз хочет разговоров, он поговорит.

– Я полюбил тебя, я привязался. Но мечтаю вернуться на родину… Но я не в силах устоять…

– Уж не болен ли ты? – высокий, звонкий, устрашающий, знакомый голос взлетел под крышу портика. – Не заболел ли, Володарь Ростиславич? Не обессилел? Зачем ползаешь по полу? Зачем цепляешься руками за шелка моей дочери? Ей не по силам сдерживать столь могучего воина. Если тяжко стоять на ногах – вон, обопрись хоть на Филиппа. Он сильный муж и ещё не стар…

Что случилась? Холодная струя низверглась с небеси? Ухнула о каменную плаху секира палача? Камень скатился с кровли? Князь обернулся. Фома Агаллиан воздвигся среди голубоватых колонн. Его братья, Никон и Филипп, стояли рядом с ним.

Дева поднялась на ноги. Она металась по покоям, сжимая белыми пальцами края синей шали.

– Ну, вот оно и свершилось! – воскликнул отец Елены. В голосе его и во взоре не было гнева, а одна лишь озорная издёвка. – Юная плоть требует своего: жаждет сражений, алкает любви. Не стыдись, князь. Моя дочь красива. Моя дочь премудра. Моя дочь желанна для многих, и ты ничем не хуже иных.

– Я не смею… – голос Володаря пресёкся от стыда.

Как он мог настолько забыться? Взгляд на Елену, исподтишка, украдкой. Нет, она не сердится, и как будто бы даже улыбка осенила её уста. Или она кривит губы, собираясь разрыдаться? А отец её смотрит придирчиво, выжидает. Желает беседовать? О чём? Володарь нашёл глазами лик Пречистой, искусно изображённый над одной из дверей, ведущих в залу со множеством колонн.

– Я смущён, – проговорил он наконец. – Смущен, да и только!

– Что тебя смущает? – Фома распрямился, будто ещё вырос в высоту, почти сравнявшись ростом с Володарем. Нижняя челюсть его выехала вперед, взор сделался искристым, как у шныряющего в лесной чащобе волка. – Или моя дочь недостаточно знатна для князя Рюрикова рода?!

Володарь почувствовал, как краска стыда заливает его щёки. Словно не константинопольский патрикий подвергал его суровому допросу, а один из старших Рюриковичей, из тех, которые пытались в совсем недавнюю пору унять их с Давыдом беспутное буйство.

– Она меня не любит… – пробормотал князь.

– Моя дочь обязана любить лишь Господа нашего. А земная, плотская любовь высокородным ни к чему. Кто по чести тебе пришелся – того и люби!

Агаллиан приблизился к Володарю, отеческим жестом погладил его по плечу. Узка, тонка рука старшего Агаллиана, но, Боже милостивый, как же тяжела! Если такая ухватит за горло, вырваться можно одним лишь способом: отсечь мечом. Да где тот меч? Нет, Фома вовсе и не вырос. Всё так же тщедушен, так же горбат, так же силён единым лишь духом – не перехитрить, не побороть тот дух.

– Если ты согласишься на брак – вся сила моего рода станет на твою сторону, – тихо проговорил старший из рода Агаллианов. – Императорское благоволение и снисходительность старших родичей станут тебе ни к чему. Соглашайся!

– За мной моя дружина…

– Дружина? Та пара дюжин степняков, что обретается с тобой на постоялом дворе, среди воинственных бродяг? На всё воля императора Комнина! Призвал на наши головы нищебродов и их меченосцев!

– Мы понесли потери в набеге на Таврику…

– А теперь повоюй за империю. Вернёшься на Русь с честью, с богатством, с женой благородных кровей.

Агаллиан обернулся к дочери. И лицо его, и голос смягчились:

– Согласна ли ты, дитя?

– На что я должна дать согласие, отец?

– Всевышний отобрал у тебя жениха для того, чтобы по неисповедимому промыслу своему дать тебе другого, ещё более достойного. От Демьяна Твердяты который уж год нет вестей. Я полагаю, теперь ты свободна.

Володарь неотрывно смотрел в лицо Елены. Набежит ли тучка? Хоть единая тень сомнения? Он видел набухшие влагой серые очи, он слышал трудный вздох, он следил за стремительным движением пальцев, оправлявших скользкую ткань одеяний. Наконец уста девы разомкнулись, и она произнесла:

– Пусть Божий промысел совершится…

– Она согласна! – провозгласил Фома Агаллиан, и его братья, Филипп и Никон, кивнули.

Хадрия вышла из-за колонны неслышно, глухо ткнула в мрамор пола ножнами. Володарь дрогнул, обернулся. Нянька Елены стояла между колоннами, опиралась на его меч.

– Чего тебе, старая? – крикнул Фома, не оборачиваясь и шёпотком добавил: – Хадрия не чужда колдовства, но тсс!..

Он заговорщицки приложил палец к губам.

– Святейший патриарх не одобряет такие дела. Однако Хадрия вскормила Елену и Галактиона своим молоком. Она чрезвычайно предана нам…

Между тем Хадрия положила меч на плечо, примерно так же, как это делают императорские наемники-варяги, приблизилась. Старая нянька удерживала его легко, словно это было не оружие, а простое помело. Зачем она принесла меч?

– Прибежал заплаканный отрок. Илия его имя, – «прокаркала» старуха. – Без памяти, без толку бормочет об убийстве в поганом месте, именуемом «Вислоухим лошаком». Говорит, там случилась резня.

Володарь выхватил ножны у неё из рук.

– Седлай коня! – выдохнул он.

– Осёдлан, – был ответ. – Отрок уж заждался. Рыдает.

* * *
Володарь вбежал в полумрак конюшни. Тишину знойного полдня нарушали лишь отдалённые портовые шумы да отчётливое зудение оводов. Где-то неподалёку монотонно капала вода, и он пошёл на звук. Позади глухо стучали копыта Жемчуга. Володарь знал: Илюша сидит в седле, следует за ним неотлучно.

Тела Сачи и Мэтигая были подвешены высоко, к стропилам потолка. В предусмотрительно подставленные вёдра натекло много уже успевшей потемнеть крови. Она начала подсыхать, подернулась пленкой. Володарь задумчиво прикоснулся к ней и отдёрнул руку. Илюша застучал огнивом, и вскоре колеблющееся пламя факела осветило полумрак конюшни. Задрав голову, Володарь смотрел на иссечённые ударами тела. Илюша глухо рыдал, Жемчуг скалился, задирал голову, словно хотел бы выдернуть узду из хозяйской руки, но силы оставили его. Володарь чувствовал: Елена здесь, стоит за его спиной, неподвижна, как мраморное изваяние на форуме. Что она сделает? Заплачет? Бросится ему на шею? Будет умолять снять мертвецов со стропил? Помнит ли она, как Сача набросилась на неё с ножом?

– Все умерли… – тихо проговорил он.

– Не все, – эхом отозвалась Елена. Она действительно была здесь, и голосок её был звонок, как обычно. – Довольно плакать, Илия! Полезай наверх, перережь путы.

Володарь слышал, как Илюша выскочил из седла. А потом мёртвые тела глухо ударились о пол конюшни. Он нашёл в углу сваленные в кучу торока, достал из них большие, пропахшие конским потом куски грубой материи. Откуда-то явилась Хадрия с огромным ушатом воды. Бормоча молитвы на малопонятном Володарю наречии, она обмывала кровь с тел Мэтигая и Сачи, водила тряпицей по странным рисункам на телах брата и сестры, цокая языком и, казалось, хвалила искусство живописца, так ловко изобразившего на человеческой коже чудесных птиц, зверей, рыб и бабочек. Это Хадрия сняла с запястья Сачи свитую в тугой жгут белую прядь.

– Ишь ты! Памятка от возлюбленного! – проговорила она, искоса глянув на Володаря. – Но не от тебя.

Князь вырвал из жилистой руки старухи белую прядку, торопливо спрятал в поясной кошель, прошептал едва слышно:

– Я отомщу…

Володарь и Илья обернули мёртвые тела в куски пропахшей лошадиным потом материи. Потом, уже под утро, явилась ещё подмога. Разряженные в шелка слуги Агаллиана принесли крытые белоснежным крепом похоронные носилки. На шёлковом балдахине золотыми нитями были вышиты кресты. Бездыханные тела половцев положили в них. Елена снова возникла, будто ниоткуда, будто до этого, во всё время скорбных хлопот бесплотным духом парила под стропилами потолка.

– Какой они были веры? – тихо спросила она.

– Язычники… – отозвался Володарь. – Я скорблю…

Он шарил по голове в поисках шапки, но та куда-то запропала. Тогда он истово перекрестился, наконец, найдя в себе силы, протолкнул тугой ком, ставший в горле, заговорил:

– Я грешен, Елена. Я не любил Сачу так, как сумел полюбить тебя, но…

Ароматная ладонь стала преградой для его слов.

– Не стоит, – проговорила Елена. – Я не хочу этого слышать. Слуги отнесут твоих товарищей за городскую стену. Там есть кладбище для чужестранцев, там их и похоронят. А нам надо возвращаться домой. Отец ждёт тебя.
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Тат никогда не переставала изумляться дикости людей, живущих в городах. Она удивлялась даже тогда, когда, казалось бы, удивляться было нечему. Вот и этот город поразил её снова, хоть и не первый раз она въезжала в его ворота. Зачем тратить столько сил на починку столь жалкой ограды? Сложенная в стародавние времена подданными великого хазарина, стена была разобрана на потребы жителей города. Впоследствии новые хозяева, русские князья, пытались чинить стену, да положили камни кое-как. В щелях кладки быстро проросла живучая степная травка. Народец в городке жил вороватый, таскал камни из верхних рядов, чтобы делать фундаменты для домишек, потому крепостная стена жила, подобно степи, своей странной, неисповедимой жизнью. То возвышаясь, то опускаясь к самой земле, пряталась в густых зарослях. Приходилось бдительно присматривать за Миронегом. Очарованный трелями птах и медвяными ароматами цветов, уставший трястись на спине верблюда, он то и дело спешивался, чтобы забраться в колючие кусты. Там, в благоухающих зарослях, жители благословенной Тмутаракани нарыли ловчих ям. По странному разумению местных уроженцев, всякий путник не желавший попадать в город через ворота, как все добропорядочные люди, а полезший через заманчивую в своей доступности стену, неизбежно попадал в одну из ловушек. Добро, если дело обходилось без увечий. Днища многих ям были утыканы заострёнными кольями. Если попавший в яму бедолага и выживал, всё одно подлежал скорому суду и почти неизбежной казни.

Тат вела свой маленький караван вдоль стены. Аппо смирно сидел в седле, между горбов верблюдицы. Демьян и вовсе дремал, убаюканный пением Буги. Ах, как повезло ей с сыном! Много больше, чем с любой из дочерей! Устрашающий вид богатырских плеч, огромных рук и ног его оберегал их от навязчивых приставаний любителей нечаянного грабежа. Пытливый, быстрый ум Буги выручал её в минуты тяжких сомнений. В счастливый час праматерь рода Шара, досточтимая Кёра, даровала ей после прекрасной дочери столь достойного сына! Сколь многие умения он сумел обрести! Сколь многое смог перенять у старших родичей! Сколь щедро одарили его предки навыками, недоступными ни ей самой, ни его отцу, ни бабкам и дедам. Вот и сейчас Буга пел одну из своих странных песен, протяжных, будто вой зимнего ветра в степи. Буга знал, что делает! Он баюкал гнев Демьяна. О, она заметила: чем ближе подходили они к городу русичей, тем молчаливей становился Демьян. А в прошлую ночёвку и вовсе не спал. Всю ночь слушала Тат, как водит он точилом по лезвию меча, как шепчет странные слова. Стыд и боль снедают его душу. Он болен, и Буга врачует его. Но по силам ли юному врачевателю излечить столь тяжкую болезнь? Странны, темны души людей, рождённых под пологом северных лесов! Поклоняются строгому божеству – видела Тат тёмные лики безвинного страдальца, нарисованные на досках. Поклоняются ему лесные люди, но не боятся строгого взыскания. Кладут поклоны, платят подать, но так же подвержены гордыне и стяжательству, так же сластолюбивы и склонны ко лжи, как те, кого именуют язычниками. Вот и Демьян один из них. Болен, тяжко болен! Сначала снедала его непомерная гордыня, а ныне ненависть лишает его последних сил! Чудны помыслы лесных людей, странны верования! Ни на единый миг не забывает Демьян о претерпевшем муки темноликом человеке. Носит на груди выкованный из золота символ, именуемый распятием. Часто слышит Тат слова молитв, которые читает Демьян по памяти. Но болеет дух его, мечется, стенает, жаждет мести, жаждет золота, жаждет преклонения и признания, словно мало ему целого мира. Скучно ему было в плену собственной воли, тоскливо ему и на свободе. Везде ему темница! Болен Демьян, болен! Болен!

* * *
Ворота Тмутаракани оказались распахнутыми настежь. Ни цепи, ни лесины, ни какой иной препоны не положила стража поперёк проезда. Сонный олух, обряженный в колпак из валяной шерсти да в ржавую кольчугу, стоял себе, привалившись к воротному столбу. Да не пьян ли усталый страж?

– Давай деньгу, степняк! – сказал стражник, приоткрыв один мутный глаз. – На море три дня штормило. Кораблей у пристани нет. Сколь дней станете на торжище ошиваться? Сколь дней ваши одры будут на наших улицах гадить?

Тат приметила, как, едва лишь заслышав родную речь, Демьян положил руку на рукоять меча. Тат узрела, как кривит он в горькой усмешке изуродованные губы! Прикрыл Демьян лицо синим платком, подаренным её дочерями, надвинул на лоб лисью шапку. Словно спрятаться захотел, словно боится встречи с соплеменниками. Стесняется нового лица? Желает скрыть? А глаза-то темны! Воронёной сталью ощетинился взгляд.

– Надо уплатить пошлину, Деян! – тихо проговорила Тат на языке племени Шара.

Недрогнувшей рукой Демьян полез в кошель, достал положенную мзду, склонился с седла, вложил монеты в руку сторожа. Тот взвесил мзду на ладони, проговорил с глумливой усмешкой:

– Мало! Посмотри, степняк! Ты сам да баба твоя, да прислуга, да раб…

Страж, нащурив глаза, уставился на Миронега.

– Ты чьих будешь? С каких земель?

Миронег благоразумно молчал, скосив к носу глаза.

– Этот человек не может говорить, – голос Демьяна звучал глухо из-под платка. Он тщательно выговаривал каждое слово языка Шара, совершенно не заботясь о том, чтобы быть понятым нетрезвым стражем. Но он был понят.

– Каган Чернигова Володимер за многие грехи вырвал у него язык. Но я купила его жизнь, и теперь она принадлежит мне, – проговорила Тат.

– От Чернигова идёте? – стражник неплохо владел степным наречием.

– Мы привезли товар – наконечники для стрел, шкурки сусликов, мёд…

– Проходите, – стражник снова прикрыл глаза. – Город пуст. На море который день шторм. Корабли не могут пристать. Мой вам совет: ступайте в корчму грека Феоктиста. Он пускает даже степняков, если тем есть чем платить…

Страж ещё раз придирчиво осмотрел верблюдов Тат, поклажу, могучую фигуру Буги и скукоженное тельце Миронега.

– …и двор у него широкий. Найдется, где тягло разместить. Ступайте, пока город пуст…

Тат заметила, как дрогнула спина Демьяна. Он услышал знакомое имя. Он знал грека Феоктиста!

– Мы не станем заходить в город, – сказала она. – Мне душно в городских стенах. Разобьём шатры под стеной.

– Ты говорила, что вокруг города полно волчьих ям, – возразил Демьян.

– Я знаю место! Буга, мы идём на нашу старую стоянку!

* * *
Они расположились на поляне среди густых зарослей, высоких благоухающих кустов. Неподалеку, в овражке журчал ручеёк. Миронег шумно сопел носом, вдыхая цветочный аромат. Демьян, стоило лишь им укрыться от посторонних взглядов, сорвал с лица платок, кинул в траву мохнатую лисью шапку. Тат увидела на его щеках влагу. Слезы? Пот? Ах, Демьян! Он болен, он всё ещё болен!

Они обихаживали животных, ставили шатры, разводили огонь. Тат рисовала на песчаной почве круги и линии, дабы отвадить змей. Буга кипятил на огне воду, Демьян рубил сухие ветки, подкармливал пламя, поил и стреноживал коней. Работали молча. Усталость от длинного перехода наложила печати на их уста. Один лишь Миронег стенал, по обыкновению маялся бездельем, умоляя отпустить его в город, дабы он мог навестить корчму грека Феоктиста.

– Отпусти Миронега, о чудная женщина! Второй год таскаюсь я по диким местам, где нет ни путёвых сел, ни городов и ни единой корчмы! Два года не переступал я порог храма, не исповедовался, ни причащался Святых Тайн.

– Я не хозяйка тебе! – отнекивалась Тат.

– А стражу ты сказала иначе! Ты – хозяйка мира! И земля, и небо, и вода, и звёзды – всё подчиняется твоей воле. И я, жалкий твой подданный, подчиняюсь! – Миронег затряс пыльной бородой. – Мне бы только пива испить… пива… пива… Я молю тебя и заклинаю! Не пустишь – уйду без спроса! Привяжешь – перегрызу путы! Усыпишь – унесусь грёзами!

Тат украдкой посматривала на Демьяна, но тот снова закрыл лицо платком её дочерей. Голос его звучал глухо:

– И то – правда. Отпусти Миронега. У нас и припасы на исходе…

Она отстегнула от пояса кожаный кошель, наудачу высыпала на ладонь Миронега несколько монет.

– Ступай поутру. Стражники на ночь запирают ворота.

Но Миронег не унимался до самого рассвета. Он взывал, бормотал, плакал, тряс бородой. Буга так и уснул, убаюканный плаксивыми излияниями черниговского уроженца.

* * *
Они отправились в город на рассвете, в тот час, когда стража открывает ворота. Отправились пешком, ведя верблюдов в поводу. Олег трусил следом за ними, по волчьему обыкновению делая вид, будто отправился по своим делам, а до людей ему и дела нет.

Демьян недолго маялся в лагере.

– Не могу устоять, – сказал он смущенно, словно открывая сокровенную тайну. – Я должен посмотреть на море. Хочу опять попробовать, какое оно на вкус.

– Всё то же… – холодно заметила Тат. – Горькая вода – пить нельзя. Глубокая, коварная – плыть опасно. Я люблю смотреть, как колышется ковыль…

Но Демьян не стал слушать её, скрылся в зарослях, ушёл туда, где без умолку гудел прибой, и Тат осталась одна. Большую часть дня она занималась починкой сбруи, а с приходом сумерек разожгла огонь под прокопчённой треногой, поставила на неё котел и занялась приготовлением пищи. Костёр до самой полуночи не угасал её стараниями. Из темноты явился усталый Олег. Пёс улёгся по другую сторону костра. В чёрных зрачках его отражалось пламя. Грудь и морда собаки оказались перепачканы кровью. Тат омыла его водой из бурдюка. Нет, пёс не был ранен.

– Удачливый охотник! – шептала Тат, оглаживая его тяжёлую голову.

Она прислушивалась к звукам ночи. Вот ползёт, раздвигая телом стебли травы, серая ядовитая тварь. Её раздвоенный язык пробовал воздух на вкус. Тат глубоко вдыхала солоноватый, напитанный влагой воздух. Она слышала лёгкий привкус цветущего ковыля, дымок, струящийся над крышами человеческого жилья. Тонкие ветки сухостоя догорали быстро, почти не оставляя углей. Она слышала все звуки и запахи мира. Её руки, повинуясь чьей-то непререкаемой воле, подкармливали костерок сухими сучьями. Из поясного кошеля она достала небольшой матерчатый свёрток, вытащила изломанные сухие стебли, небрежно растерла их пальцами. Часть трухи упала на землю возле её ног, часть она бросила в огонь. Олег лежал, положив влажную морду на лапы, внимательно наблюдал за хозяйкой через пламя костра. Пряди огня вились во влажном воздухе, разбрасывали на стороны искры, тянулись к небу, множились, превращаясь в причудливый цветок. Наконец среди ярких его лепестков, из чёрного центра соцветия, возникло лицо огненного демона: бездонные чёрные провалы глаз на огненном челе, ухмыляющийся рот, череп, увенчанный бледными всполохами. Тат приоткрыла рот, сделала ещё один глубокий вдох, словно стремилась вобрать в себя всю сладость мира. Она уставилась в чёрные зерцала хозяина огня, потянулась к нему, требуя попечения и совета:

– Не откажи в милости, Машио!

Она сгребла соломенную труху, так неосторожно обронённую ею, и вместе с пригоршней песка бросила в костер. Лик Машио изменился, зраки сузились, казалось, демон уснул. Пламя опало, сделалось дымным, наполнилось странным медвяным ароматом. Тат втянула ноздрями дым, поднялась с земли.

* * *
Стремительное, подобное полёту движение – и она на берегу, идёт по песчаному пляжу. Справа над ней нависает тёмная громада обрыва, слева катит валы море. Над горизонтом висит белый бубен луны. Его многочисленные отражения мечутся по буйным волнам. Над волнами парят силуэты кораблей. Кормчие не решаются подойти к берегу ночью, дожидаясь наступления дня. Тат высматривает Демьяна и находит его сидящим под обрывом. Он наг. Игривые волны орошают его солёными брызгами. На кожу налипли крупинки песка, рыбья чешуя, осколки ракушек. В его бороду вплетены лоскуты водорослей. Тат склоняется над ним. Глаза его закрыты. Спит ли он? Грезит ли? Она проводит рукой по его лбу. Он размыкает веки. Испуг, смятение, стыд, горечь утраты изливаются бурным потоком из его глазниц. Он прячет от Тат обезображенное лицо, словно девственница, прикрываясь рукой. Лунный свет льется на него горячим водопадом, причиняя ужасные страдания. Она гладит его плечи и грудь, целует его голову сухими губами. Её одежды становятся мокрыми. Озорные волны забавляются подолом её туники, срывают с плеч шаль, треплют косы. Она избавляется от докучливых одежд, накрывает Демьяна собою, защищая от холодной воды, закрывая от бесстыжего лика ночного светила. Тат ласкает его. Соединяясь с лунным светом, её любовь изливается на него. И боль, и страх, и неисцелимая вина извергаются из него. Их уносит милосердная волна, отдаёт на поживу всеядному морю, возвращается к подножию утёса чистой пеной.

– Ты любишь, не требуя воздаяния, – тихо говорит он.

Но Тат не слушает. Она подбирает свои одежды, покрывает тело шалью. Она идёт дальше вдоль кромки прибоя. Впереди – пристань, выложенная камнем лестница, ведущая в город. Там, на кромке обрыва, прилепился к крепостной стене крытый камышом домишко городской стражи. Там же под камышовыми навесами располагались каменные прилавки рыбного рынка. Над обрывом громоздится крепостная стена Тмутаракани, необычайно высокая в этом месте. Лунный свет серебрит поверхность каменной кладки. Порой в узкой прорези бойницы мелькает свет факела – крепостная стража не спит.

* * *
Рыбное торжище располагалось под крепостной стеной, между городом и пристанью. Тут стояли рядами вытесанные из камня прилавки. Тут сушились на морских ветрах привязанные к кольям сети. Внизу, под обрывом, у кромки прибоя виднелись тела перевернутых лодок. В утренних сумерках порхали разноцветные лоскуты парусов. Море утихало, и корабли повернули носы к пристани. Их ждали. На краю обрыва стояли люди. Они смотрели на море, тихо переговариваясь между собой. Миронег прислушивался. Жители города гадали об улове, о том, кто из известных кормчих пристанет в этот день у городских стен и какой товар будет доставлен в город. Говорили на ромейском языке, слышалась речь русичей и степняков. Миронег наслаждался. Широкий мир открылся перед ним. Вот он, край света. Край, да не край! Ведь там, за краем, тоже жизнь, тоже люди. Наверное, совсем другие, чудного вида, странных привычек, иной веры. Вот он мир, о котором скупо, урывками говорил с ним Демьян! Что ему теперь затерянный в северных лесах Чернигов! Зимой окна закрывают сугробы, летом вся еда – малина да репа! Что ему ковыльные моря! Что ему степняки с их верблюдами и несметными стадами глупых овец! Что ему их прокисшее кобылье молоко и подтухшая козлятина! Теперь он вкусит греческих вин и изысканных ромейских яств. Теперь он станет носить одежды из шёлка. Из того самого шёлка, который провезли через весь мир караванщики из страны Чин[27]. Он, Апполинарий Миронег, станет таким же умудрённым и загадочным, как его товарищ Демьян. Он постигнет секретное знание, он познает счастье… Миронег прикрыл глаза, представил себя выезжающим на поросшую серой травкой соборную площадь Чернигова. Под ним огромный конь, непременно золотой или, на худой конец, мышастой масти. Конь красив, а всадник в его седле ещё краше.

– Довольно мечтать! – сказал кто-то на языке племени Шара.

Миронег подпрыгнул от неожиданности, обернулся. Перед ним стояла Тат. Низ её лица был закрыт шалью цвета сохлой травы. В очах волновалась морская синева.

– Очнись! – сказала женщина. – Нам необходимо сбыть наш товар, а потом быстро сесть на корабль и убраться прочь из этого нечистого места.

Внезапно Миронег съёжился, припомнив нынешнее обличье Демьяна, отыскал взглядом маковку храма, видневшуюся над крепостной стеной, украдкой осенил себя крестным знамением, пробормотал задыхаясь:

– Прости, Господи! Загордился, затщеславился!

* * *
Они расположились на краю торжища, уложили на тёплый песок верблюдов. Уже не раз и не два подкатывался к ним шустрый малый, с чёрными шныряющими глазами и маленькой шапочкой на густых кудрях, тарахтел по-гречески, назвался старшим из сыновей местного набольшего купца Феоктиста – Авиалом. Выспрашивал, высматривал. Буга показал ему шкурки. Кучерявый Авиал цены не дал, но и не отставал. Только убежал за стену на короткое время, а вернулся уж не один, а с целой ватагой товарищей-греков. Миронег поначалу дивился на их сытые пуза, на шёлковые туники да на чудные, вышитые по краям плащи. А они реготали, шлепали пухлыми губами. Миронег же пялился на их гладко выбритые подбородки и нерусские выпуклые лбы. Они лопотали, щупали товар, препирались друг с другом наперебой высмеивая достоинства меха. Миронег быстро запомнил их имена: Базилис – толстый и неуклюжий, Вафусий – женоподобный, с ломким неприятным голосом, Мелентий – смурной и молчаливый, Нарцизас и Онферий – похожие, как две капли воды, оба с жабьими выпученными глазами, Юхимий – лысый и одышливый и старший из всех – Авиал. Миронег с тревогой посматривал на Бугу, а тот сидел себе, как ни в чем не бывало. Облокотился о бок верблюдицы, прикрыл глаза и, казалось, уснул. Огромные руки его покоились без дела на коленях. Сусличьи шкурки он прибрал по кожаным мешкам, подалее от потных рук греческих купчиков. Олег сидел рядом с хозяином, уставив ореховый взор на поверхность вод. Что видел там пёс? Бог весть! Однако шерсть на его загривке время от времени становилась дыбом, глотка испускала утробный рык. Тогда греки начинали лопотать тише, переставали именовать Бугу меж собой лисьим сыном. Внезапно Вафусий вскрикнул:

– Смотрите, братья, парус!

– Не вовремя же! – выдохнул Юхимий. – Надо сторговать у степняка его добро, пока корабельщики не дали ему настоящую цену. И пусть убирается в степь! Эй, ты! Северянин?

Последнее обращение Юхимий повторил дважды на греческом языке и на латыни.

Миронег обернулся к Буге в надежде, что нахальные греки не понимают языка племени Шара. Он хотел предостеречь Бугу, но тот уже достал из торока небольшой барабан, который всегда возил с собой. Буга смотрел на метавшие в рассветной дымке паруса, прикасался ладонью к шкуре барабана, пел одну из тех песен, которыми усыплял больного Твердяту, отгоняя от него боль и тоску. Низкий звук голоса степняка в неизъяснимой гармонии сливался и с шумом прибоя, и с гомоном прибывавшей толпы. Вот кто-то окликнул по имени одного из братьев, и тот слился с толпой, позабыв о Буге. Вот и второй братец-грек побежал на пристань. Там швартовалась небольшая крутобокая ладья, первой решившаяся подойти к берегу. Теперь Буга барабанил по шкуре обеими руками. Он пел громко, но казалось, никто не слышит его. Даже Олег, подняв кверху хвост, скрылся куда-то за своею собачьей нуждой.

Миронег и не заметил, когда Буга умолк. Солнце вставало над городом. Обрыв и крепостная стена над ним бросали на пристань густую тень. Солнечные лучи окрашивали паруса кораблей во все оттенки от золотистого до багрового. Миронегу никогда не приходилось видеть таких судов: с высокими бортами, с горделиво изогнутыми носами, с пугающими ликами на парусах. Огромные дромоны походили на водяных сороконожек, слаженно буравящих тёмную волну десятками вёсел по обоим бортам. Миронег слышал гул барабанов, крики кормчих, плеск и ропот волн, смотрел на загорелые плечи и спины гребцов. Некоторые из них были чернее чертей, с босыми лицами, кудрявыми, подобными овчинным шапкам, волосами и широкими носами. Иные – белы, бородаты, коренасты. Эти и волосы, и бороды заплетали в длинные косы, носили на поясах огромные ножи. Миронег видел на палубах кораблей сложенные в высокие груды щиты, составленные остриями вверх пики. Не укрылись от пытливого взора черниговского уроженца и цепи. Да, да! На некоторых судах, а именно на тех, что подошли к пристани, буравя воду множеством весел, гребцы были прикованы к скамьям тяжёлыми заржавленными цепями. Миронег стоял, как вкопанный, наблюдая работу матросов и прислуги на пристани. А вокруг него сновали люди. Тележки, корзины, неистребимый рыбный дух, разномастные одежды, многоязыкий говор.

– Экие звери! – шептал Миронег в бороду. – Экие птицы преогромные!

Корабли швартовались у причала. Корабельщики ловко сновали вверх и вниз по высоким мачтам, сворачивали паруса, бросали в воду тяжёлые, отлитые из металла дуры.

– Наверное, это чтобы корабли не унесло в море, да, Буга? – Миронег тряс товарища за чугунное плечо. Но Буга молчал. Его прозрачные глаза не меняли выражения, и лицо оставалось неподвижным.

– Смотри-ка, смотри! – не отставал Миронег. – Разве человеку, созданному по образу и подобию Божьему, дано быть столь ловким? Эк они снуют по качающимся доскам. Как ловко скачут с корабля на пристань, словно ласки, стелются. Эх, а я-то! А меня-то Господь неловким сотворил! Неудельным!

– Наверное, их создал другой бог, – усмехнулся Буга.

Миронег хотел уж было возразить, но отвлекся, приметив нового человека. Этот привёл самый большой корабль, по виду очень старый, с выбеленными солью мачтами. Чудно одетый, высокий, тощий, в позеленевшем кованом нагруднике и чудном головном уборе с пером – он следил, как портовая прислуга помогает причаливать его судну. Толкавшиеся на пристани сыновья купца Феоктиста заговорили с ним, как с равным, и он отвечал им, гортанно выкрикивая слова. Наконец, полуголый портовый служитель притащил с берега узкую, похожую на оглоблю доску. Один её конец он положил на причал, другой – бросил на борт судна.

Тем временем Буга вытащил из кожаных мешков сусличьи шкурки. Он побросал их связками на один из каменных прилавков. Торжище оживало. С кораблей поднимали разнообразный товар. Здесь были и штуки материи, и кувшины с вином и маслом, и маленькие матерчатые мешочки, источавшие умопомрачительные ароматы, и всякая живность в клетках. С одного из прибывших кораблей на пристань свели необычайной красоты коней. Но мехов Миронег не заметил. А солнце уж поднялось над крепостными стенами. С большой галеры, с той самой, которую привёл человек с пером на берете, на пристань сгружали большие узкогорлые амфоры. Миронег поискал глазами кормчего. Ах, вот же он! Перо на берете так и блещет в солнечных лучах.

Человек сбежал по качающейся доске так ловко, будто шёл по широкому полю. Узкий и длинный его меч болтался на боку, укрытый в простых ножнах из воловьей кожи. Растолкав потомство грека Феоктиста, он взбежал по откосу на берег.

– Эй, Лигуриец! – окликнул его кто-то. – Ласково ли встретили тебя берега Тавриды?

Человек хищно улыбнулся, набросил на безбородое лицо сеть морщин, будто маску одел. Миронег уставился на него, широко разинув рот. Что за короткие штаны? Что за перетянутый шнурками кафтан? А пояс! Да разве это пояс? Ведь человек – не лошадь, для чего же надевать на себя конскую сбрую? Куда ни посмотри – всюду ремни да пряжки. Особое внимание Миронег уделил головному убору кормчего. Вот уж воистину чудо из чудес! Неужто корабельщик стащил кутуз[28] из девичей горницы? Не может быть! Слишком уж мал! А это что за изыск-то на нём, трепещет на ветру, переливается подобно радуге?

– Это беэт укгашен пеом павлина, – незнакомец указал длинным, когтистым пальцем на свою голову. – Ты боодач из севегных земель. Новгоод? Чегнигов? Киев?

Незнакомец говорил на греческом языке так, словно тот был не родным для него.

– Я – черниговский уроженец, а это…

– Степняк. Из сынов племени Шага?

Корабельщик с нескрываемым восхищением осматривал могучую фигуру Буги.

– Кгепок, силен, годится в гъебцы! Меня зовут Амиам!

Он сорвал с головы берет, разметал пером пыль у себя под ногами и снова водрузил убор на голову.

– Ты, боодачь, разумеешь язык гомеев. Книжник? Богослов? Ты мне не нужен. Ступай пгочь! В мое я беседую лишь с ветами. Пгочие болтуны мне без надобности. А ты…

Буга, ни слова не говоря, вывалил перед корабельщиком связку сусличьих шкур.

– Тоггаш?

– Добрый юноша желает получить за свой товар полновесной монетой, – поклонился Миронег. – Он не говорит ни на одном языке. Лишь наречия степных трав, птиц и зверей ведомы ему.

– Колдун? – сеть улыбчивых морщинок стекла с лица корабельщика. Он поспешно перекрестил кованую пряжку на своем ремне. Лицо его сделалось скучным.

– Я дам за такие шкугы сотню ногат[29]. По гукам?

Буга отрицательно покачал головой. Его тёмные глаза смотрели мрачно из-под лисьей шапки. Внезапно он затянул одну из тех песен, что много раз слышал Миронег во время их долгого пути по морю ковылей.

– Сколько хочет он? – хищно осклабился корабельщик.

– Его матушка, достопочтенная и красивейшая из женщин, желанная и одарённая…

– Когоче!

– Госпожа Тат желает получить за шкурки две сотни.

Они торговались. Миронег несколько раз хотел уж уступить морскому хищнику, но Буга всякий раз качал головой и снова принимался петь свою песнь.

– Хогошо! – рявкнул корабельщик.

Он снова хлопнул Бугу по плечу, оскалился по-крысиному. Экое чудо! А ногами-то перебирает, что твой петух! И бежит-то, пьяно раскачиваясь, того и гляди грянется острой мордой о каменистую тропу.

– Эй! Абовальд! – корабельщик выкрикивал незнакомые Миронегу гортанные звуки, более похожие на лай Олега, нежели на человеческую речь.

Вот человек с пером сбежал с крутого откоса на пристань, вот неуклюже запрыгал по доскам пристани. Миронег украдкой перекрестился, уповая Пречистой Деве, чтобы странный человек не упал, не сломал о шаткую твердь носа.

Тем временем над бортом корабля показалось большое, обрамленное сивой копной, широкое, красное лицо. Огромная десница метко бросила в руки корабельщику увесистый кожаный кошель. Неуклюже, по-чаячьи подпрыгивая, корабельщик вернулся к торговым рядам.

– Получи, северянин!

Но Миронегу не удалось прибрать деньги. Буга ловким движением перехватил кошель и спрятал его в складках своего длиннополого кафтана.

– Молод да мудъен! – оскалился корабельщик, подхватывая связку шкур.

– Поделись малой толикой, – заныл Миронег. – Глотку промочить, людские разговоры послушать… куда ж без денег-то…

Буга, улыбаясь, развязал кошель, высыпал монеты в открытую ладонь Миронега. Три куны. Богатство! Пока Миронег снова и снова пересчитывал блестящие кругляшки, сын племени Шара уместился меж горбов своей верблюдицы. Вот уж и лисья шапка его скрылась за урезом прибрежного обрыва. Когда Миронег подошёл к его отвесному краю, белая верблюдица с Бугой на спине бежала борзой рысью прочь от города.

* * *
Миронег брёл по наитию. Сворачивал с одной узкой улички на другую. Рассматривал одинаковые, сложенные из неотёсанного камня ограды, ударяясь плечами о белёные стены домишек. Наступал полдень, белизна стен нестерпимо резала глаза, становилось жарковато, и городская жизнь, казалось, совсем утихла. Свежий морской бриз неприкаянно бродил по уличкам, выдыхая в лица редких прохожих солёную прохладу. Миронег и выбирал путь, сообразуясь с ним. Страдающий жаждой Апполинарий знал наверняка: там, где есть пристань, должна быть и корчма. Три кругляшка жгли ладонь, истомившиеся по медвяной влаге губы повторяли одно и то же:

– Квасу бы испить, бражки бы…

Наконец возле самой крепостной стены он заметил подходящее место. За невысокой оградой, посреди широкого двора расположилась двухэтажная хоромина, крытая, по обычаю этих мест, камышом. Тут же, за оградой, разместился обширный навес, с коновязью и большой, обмазанной глиной, печью. На дворе тут и там топорщились пустые оглобли. В загородке взмыкивали волы и дремали верблюды. У коновязи стояли, опустив морды к яслям, разномастные особи лошадиного племени. Из распахнутых дверей корчмы слышался невнятный гул голосов и вполне громогласный гусиный клёкот. Крепостная стена отбрасывала на двор густую тень, и Миронег юркнул в неё так борзо, что позабыл подобрать полы полукафтанья, запутался в полах и влетел в двери корчмы, подобно пущенному из пращи камню. Он удачно упал тощим пузом на скамью, лишь немного ребра зашиб о толстую каменную столешницу, но кулак не разжал, ни единой монеты не выронил.

– Деньги есть? – спросил, подходя, прислужник-хазарин.

– Есть, нелюбезный холоп! – буркнул Миронег, кидая лисью шапку на стол. – Принеси квасу да браги. Пить сильно хочется! Да каравай, да каши…

Служитель приостановился, облил Миронега мутным взглядом.

– Какой тебе каравай, христианин? Здесь тебе не Киев.

– Киев не Киев, а по-русски ты чисто чешешь, язычник!

Миронег огляделся по сторонам. Корчма как корчма. По дневному времени народу немного. Всё людишки невзрачные, спепняки-купчики в высоких шапках из валяной шерсти, да морячки в просоленных холстинах с налипшей тут и там рыбьей чешуей. Миронег вздохнул. Так уж сильно хотелось ему в довесок к родимому русскому квасу поиметь и дружескую беседу с земляками! Да где ж их взять на краю-то ойкумены? Всюду слышались лишь греческая речь да нечленораздельное блеяние степняков. Между длинными каменными столами расхаживал огромный гусь серой масти. Он важно шлёпал по полу большими жёлтыми лапами, тянул шею, клёкотал, угрожая во всю ширь расправить сизые крыла – вот он, единственный достойный собеседник!

Предусмотрительный Миронег выложил на каменную столешницу одну деньгу. Остальные же две увязал в подол рубахи, да в разные места, чтоб ворье не дозналось. И вроде бы в полумраке корчмы никто за ним не надзирал. Тем не менее и квас, и брага, и отлично приготовленная морская рыбёшка, и местный тонкий, пресный хлеб явились незамедлительно. А деньга так стремительно исчезла в ладони служителя, будто сама туда впрыгнула.

Стоило лишь Миронегу приняться за еду, а гусь тут как тут: тянет шею, щёлкает клювом. Миронег посматривает на птицу искоса, а сам, знай себе, рыбёшку в рот кидает да брагой запивает. Вот уж и ощутил раб Божий похвальное, благостное состояние: пустоту в голове, мир в душе, негу в членах, подвижность в языке.

– Эх ты, птица! – молвил Миронег, предусмотрительно отодвигая от края стола тарелку с хлебом. – Таскайся по корчме, клянчи, пока жив. А в вечеру свернёт тебе кухарь шею да и насадит на вертел! Экий хвост-то у тебя ощипанный! И вовсе нет хвоста-то! А крылышки-то! А крылышки! Гляди-ка – тоже не целые!

Гусь между тем тянул шею, косил глазом, норовя вспрыгнуть на лавку, стянуть у благодушного едока ломоть хлебца. Миронег залил брагу квасом, икнул и продолжил беседу:

– Эх, брат мой, гусь! Едал я таких вот в Чернигове на Масляной неделе, да за княжеским столом! Помню… ик… отменно зажаренного брата-гуся с яблоками и красною смородиной! Жирный был, лапки такие… Дай-ка тебя пощупаю, сколько ты жирен!

Миронег оказался много проворней, чем мог ожидать гусак. Схватил птицу за бока, приподнял, прижал к груди.

– Га-га-гааа! – гусак верещал, трепыхался, щёлкал клювом, больно щипал пленителя, бил крылами.

– Оставь, нечестивый, священную птицу Возгаря! – возопил на чистом русском языке тощеватый малый.

Немногочисленные в этот ранний час посетители корчмы уставились на него, оставив на потом выпивку и досужие разговоры. Незнакомец же кинулся к Миронегу из дальнего, тёмного угла едальни, простирая перед собой руки. К чахлой, общипанной его бороде прилипли ошмётки полбяной каши. Плащ, скрепленный на плече причудливой кованой фибулой, распахнулся, открыв взорам зевак неимоверно загаженную тунику. На шее незнакомца брякала и искрилась толпа изваяний. Глиняные, отлитые из металла, вытесанные из камня, вырезанные из дерева хари мерзких демонов бросали на православного христианина преисполненные сатанинского ехидства взгляды. Незнакомец отобрал у сомлевшего от страха Миронега птицу, лягнул его деревянной подмёткой в бок, обдал густой бражной вонью.

– Что за диво? Слышат ли мои уши русскую речь, или я обознался спьяну? – лепетал Миронег.

– Русичи дерутся, – сказал кто-то в углу на ромейском языке. – Дрянной народ. С утра пьют неразбавленное вино или перебродивший мёд. Что же будет вечером? Пойдем-ка от греха, Мелентий! Знаю я эту породу! Сначала изобьют друг друга, а потом и за нас, ромеев, примутся!

– Как твоё имя, заблудшая душа? – Миронег старался говорить возможно ласковей.

Тем более что в том углу корчмы, куда незнакомец понёс гуся, стол был уставлен всевозможными яствами, в числе которых оказались и отменно зажаренный поросёнок, и исходящий паром горшок с полбяной кашей, и фрукты, и вино в высоком кувшине. Там, возле очага восседал важного вида человек в блестящем бронзовом венце и шёлковой, лиловой тунике. Он гордо дыбил огромную бороду, вращал очами и внятно бранился на всех известных Миронегу языках. И на его шее алчущий взор Миронега также узрел атрибуты волховского ремесла.

– Не станете же вы есть столь прекрасную птицу, будучи уже вполне сыты и пьяны… – растерянно пробормотал Миронег.

– Не желаешь ли присесть, христианин? – гордый венценосец перестал браниться и вонзился в Миронега пронзительным взглядом. – Я служу управителю этих мест, князю Давыду Игоревичу и зовусь Возгарем. Ты, чужестранец, из каких мест явился? Уж не из Царьграда ли? Нам ведомо: нынче утром к пристани пришли корабли. Вот я и спрашиваю тебя: не Амирама ли Лигурийца ты слуга?

– Я ничей не слуга, – отвечал Миронег.

Пользуясь случаем, он подсел к столу Возгаря, сам себя щедро оделил огромным ломтем свинины и теперь пребывал в растерянности: грызть ли ему свиную грудинку или отвечать на расспросы?

Черниговский уроженец уплетал свиную грудинку, и треск разгрызаемых им костей мешал ему разбирать грубые и напыщенные речи волхва. Да и так ли уж важны соблазнительные речи пособника сатаны, если изголодавшееся чрево требует мясной пищи? Ах, свининка! Как жаль, что в кочевьях племени Шара не разводят поросят!

– Ты слышишь ли меня, христианин? Всыпь-ка ему, Борщ! – и ученик волхва довесил звучную оплеуху к словам учителя.

– Я зовусь Миронег. А крестильное имя я тебе, язычнику, нипочём не назову. Я мечтаю приобщиться к священническому сану! – выпалил Миронег, вытирая сальные руки о край Борщёвого плаща. – Да что же ты озлился, невежда? Ты и так грязен и вонюч. Разве что серой от тебя не несет. Странно! Не подручный ли дьявола ты?

Возгарь вдруг умолк, выкатил на Миронега налитые молодым вином очи. Борщ сидел на скамье ни жив ни мертв, прижимая ко впалой груди задремавшего гуся.

– Но я дьявола хоть и опасаюсь, – продолжил Миронег, утирая рот своею же бородой. – Но имею отличное средство против бесовских плутней.

Миронег крестился размашисто. На пол полетела сбитая им глиняная миска, да и Борщ получил чувствительный тычок локтем в бок.

– Дьявола нет! – рявкнул волхв, и дощатая дверь корчмы сама собой закрылась с громким стуком, будто её кто-то толкнул снаружи.

– Духи земли, огня, воздуха, воды – все суть высшие существа. Помыслы их темны для людей, пути их неисповедимы… – выл Возгарь, потрясая посохом. – Аа-а! Лживые предатели отеческих верований! Озлится Ярило! Опалит вам бороды своим огненным зраком!

– Кто не верит в дьявола, у того и Бога нет в душе, – лепетал Миронег. – Найти в себе силы, дабы отрешиться от бесовских учений…

Внезапно Возгарь умолк, поперхнувшись собственной бранью. Он по-прежнему таращил глаза, но теперь его внимание было обращено совсем в иную сторону. Гусь реготал и хлопал крылами, выпущенный Борщом на пол. За спиной у Миронега дощатая дверь снова хлопнула.

– Вот он, посланник наисветлейшего! – Возгарь молитвенно сложил ладони.

* * *
Незнакомец вошёл в корчму бочком. Миронег в изумлении уставился на его цветастый, увешанный подвесками тюрбан. Экая вычурная штука на никчёмной башке! А под тюрбаном согбенная спина, крючковатый нос, узкие глазёнки, обрамлённые сеткой морщин. Бородёнка узкая изжелта-седая, пейсы из-под тюрбана свисают, в руках коралловые чётки, на груди талисман в виде шестиконечной звезды Давида.

– Жидовин… – пробормотал Миронег. – Неужто и иудеи по корчмам болтаются? А коли и так – очень кстати. Вот этот вот, достойнейший из мужей, хоть и иноверец…

Возгарь уставил мутный взгляд на вошедшего, пихнул Борща под столом ногой, да промахнулся и попал как раз Миронегу по мослаку.

– Эх, ма-а-ать! – заныл Миронег.

– Ступай, козявка! – зашипел Возгарь, толкая Борща на этот раз под локоть, да так, что тот всё пиво на стол выплеснул. – Или не видишь? Принес добрый человек деньгу, так надо и отблагодарить!

И Борщ подскочил, и Борщ побежал, вихляя задом, путаясь в полах длинного одеяния, согнув тощее тело в немыслимом, подобострастном поклоне, бормоча бессвязные приветствия.

– Ой, почтеннаи ерофантий! Ой, добрый, любови обиленнай! – Миронег поморщился, услышав, как Борщ коверкает слова греческого языка.

А пришлец-иудей махнул рукой слуге с опахалом. Сказал скрипучим голосочком:

– Ступай, Иоахим! Не оскверняй глаз видом русинского распутства!

Миронег отставил в сторону кувшин и кружку, прислушался. Иудей говорил на арамейском языке, явно и справедливо полагая, что в корчме, кроме него и слуги по имени Иоахим, его никто не понимает.

Борщ плясал и кланялся вокруг пришельца в тюрбане, зачем-то вытягивал перед собой руки с раскрытыми грязными ладонями, словно ожидая подачки.

– Отойди, прегрязный раб! Воняешь! Предал бы тело морской волне или сходил бы в баню! Грязен, навязчив! Фу! Пшёл, мерзавец!

Теперь пришелец заговорил на языке русичей, но тоже бегло и правильно, будто говорил на родном языке. Миронег почёл за благо нацепить на голову шапку, опустить долу глаза и молчать. Для верности он даже прикрыл рот обеими руками. А Борщ, будто не слыша ругательств, тащился следом за незнакомцем в тюрбане. Вот они подошли к их столу. Борщ незамедлительно бухнулся на лавку, а знатный иудей продолжал стоять, поводя из стороны в сторону кончиком крючковатого носа. Возгарь блеял, сыпал греческими словами, именуя пришельца то «могучим государем», то попросту «Ариолем».

– Мое имя – Цуриэль! – рявкнул пришелец. – Цу-ри-эль! Именно так назвала меня моя почтенная матушка, по совету рабби Абрахама!

– О-о-о, Ариоль! – гудел Возгарь. – Ко добру свершилось волхование…

Тюрбаноносный Цуриэль скривился, сжал в кулак узкую, покрытую старческими пятнами ладонь, затрясся. Миронег даже зажмурился, ожидая услышать звук затрещины. Но случилось иное. Быстро опамятовав, Цуриэль извлек из складок одежды увесистый кошель. Монеты дружно звякнули, ударившись о столешницу. Миронег успел заметить молниеносное движение, которым Возгарь прибрал кошель к рукам.

– О-о-о, щедрейший из щедрых!

– Благодари за всё светлейшего Иегуду! – шипел Цуриэль. – Мой драгоценный воспитанник несёт непомерные расходы! Тратится на подкуп гоев! Да они сами должны нести мзду за одно лишь счастье…

– О-о-о! Не устанем печься о благе…

– Ты не забыл ли моих наставлений? – склонившись к самому уху Возгаря, Цуриэль снова перешёл на арамейский язык.

– Необходимо склонить князя Давыда к походу на берега Шуршун. Для этого ему придётся купить несколько кораблей. Но, поскольку денег у него нет, мой воспитанник согласен поверить ему в долг, в счёт будущей добычи. Понял ли, нетрезвый червь?

Возгярь лишь затряс головой.

– Что хочешь делай! Натри на шее кровавые мозоли своими цепами, ощипи дочиста своего гуся, но сделай так, чтобы Давыд убрался с этих берегов!

Миронег сидел ни жив ни мёртв, втянув голову в плечи. Он поглощал отменно приготовленное мясо, запивал его сладчайшим вином. Не оставил без внимания черниговский уроженец и вываренные в меду фрукты. Сладко было у него во рту и гадостно на душе. Ноги Миронега дёргались, желая незамедлительно унести бедовую, покрытую седеющими лохмами башку, но тощий зад его будто окаменел, прирос к скамье, а уши, подобно алчущим влаги росткам, тянулись в сторону крючконосого тюрбаноносца. Миронег время от времени ощупывал их, всерьёз опасаясь, что сделаются его уши подобны ослиным или заячьим. Тем покарает его Господь за непомерное любопытство. Да и не хотелось ему слышать совратительные речи Цуриэля. Но тогда непослушный язык его норовил вытолкнуть изо рта вкуснейшие яства, дабы излить проклятия на головы подлых заговорщиков. Чтобы хоть как-то заглушить тоску и отвращение, черниговский уроженец с удвоенным рвением поедал отменно приготовленную снедь, уминал всё без разбора. Чашки и блюда стремительно пустели. Борщ пытался препятствовать ему, но Миронег неизменно одерживал победу, успевая засунуть в рот заветный кусок до того, как юркие руки ученика волхва выхватят его и спрячут в плетённый из лыка короб. А Борщ почему-то торопился упрятать еду со стола долой. Виной тому была не только необычайная прожорливость Миронега, но и какое-то иное обстоятельство. Борщ с опаской посматривал то на своего наставника, то на дверь. Отяжелевший от обильной трапезы, с затуманенной от выпивки головой Миронег тем не менее бдительно следил за учеником волхва. А Борщ то и дело посматривал в сторону двери. Ждал ли чего? Дремал ли во хмелю? Бог весть!

– Кто ждёт, тот дождётся! Всё в руках Божьих! – с придыханием проговорил Миронег, хватая со стола плошку с квасом.

Особенно большой кусок пирога застрял у него где-то на полпути между глоткой и брюхом. Судорожный глоток сладкого кваса не помог делу, и Миронег шарил по столу в поисках питья, но бдительный Борщ прибрал кувшин с вином, пребольно ударив Апполинария по рукам. Гусь шлёпал по полу жёлтыми ногами, тянул шею, всем своим видом выражая намерение снова взобраться на колени Борщу, но тот отталкивал докучливую птицу ногой. Выждав случая, Миронег потянулся за полупорожней крынкой с квасом.

Ученик волхва хотел уж снова ударить Миронега по рукам, но дверь в корчму с треском распахнулась. Под закопчённые своды ринулся поток солнечного света. Дробный цокот копыт, звон сбруи в совокупности с отборнейшей площадной бранью огласили внутренность корчмы. Последние посетители снялись с мест, желая поскорее покинуть питейное заведение. На смену им явились бородатые дядьки в длинных шёлковых рубахах самых причудливых цветов. Всё как один были перепоясаны широкими кушаками, каждый имел при себе длинный нож и плеть. Один из них – могучий детинушка с едва начавшей пробиваться бородой, розовым румянцем на щеках и ясными лазоревыми очами – нёс на плече большой топор. Всего их было не более полудюжины, но в корчме сразу сделалось тесно от их громких голосов, больших подвижных тел. Вместе с ними в корчму вошла огромная пёстрая собака. Вошла, будто в собственную конуру влезла. Разлеглась на лучшем месте, возле очага, пару раз зевнула со стоном, по-собачьи, показав всем любопытствующим огромные, величиной с палец, зубы. Миронегу почудилось, будто пол заходил ходуном у него под ногами, так громко стучали бородатые молодцы подкованными сапогами. Борщ мигом набросил на лицо подобострастную улыбку.

– О! Судари-сударики! – едва слышно произнес он. – Лучшие из лучших, отважные воины Давыда Игоревича!

Цуриэль заволновался, заёрзал, завертел головой так, что едва не потерял тюрбан. Из складок свободного одеяния он извлёк увесистый кошель, крепко сжал его ладонями, чтобы монеты не звякнули. Извлек украдкой, озираясь на заполнивших корчму дружинников князя Давыда.

– Возьми ещё и это! – прошипел он едва слышно. – Мой хозяин платит щедрой рукой, но и спрос будет велик. Помни об этом!

Возгарь сидел за опустевшим столом совершенно неподвижно. Не моргал глазами, не шевелил пальцами. Однако кожаный кошель Цуриэля бесследно исчез. Неужто волхв проглотил его? Так же быстро скрылся и старый жид – Цуриэль.

– Эй, Возгарь! – рявкнул высокий дружинник неюных лет.

Миронег с самого начала исподволь наблюдал за ним. Дружинник внимательно осмотрел корчму чёрными пытливыми очами. Прежде чем усесться за стол, он проверил и очаг, и клеть, заглянул под каждую скамью. Наконец детина уселся прямо напротив входа, строго отчитал служителя, когда тот хотел прикрыть дощатую дверь. Оконца в корчме были узки и закрыты ставнями, а дверь в дневное время держали постоянно притворённой, дабы знойный, насыщенный влагой воздух не проникал внутрь строения.

– Оставь дверь, холоп! – пробурчал черноглазый дружинник. – Что там на дворе? Что за стук?

– Торговка привезла рыбу, – смиренно отвечал служитель.

Действительно, по вымощенному камнем двору затарахтели колёса повозки, послышался крик ишака.

– Если позволишь, достопочтенный Пафнутий, я воспою и взыграю для вашего веселья, – проблеял Борщ. – А ввечеру мой многомудрый наставник желает совершить моление и жертвоприношение. Он уж слышит вещие голоса. Но божественные сущности не раскроют своих тайн, не получив теплокровной жертвы.

– Обожди ты, некрещёный человек! – проговорил Пафнутий. – Князю не до пьяных песнопений. Он занят!

– Сегодня новолуние! Строгий бог Велес потребует жертв! Но он и справедливый бог! Он предрекает… – прогромыхал Возгарь, потешно вращая глазами. Гнутый перст его нацелился в грудь черноокого вояки, отверстый рот брызгал слюной. Миронег заметил, как некоторые из дружины принялись креститься.

– Предрекает! – передразнил волхва Пафнутий. – Что ж твой бог, строгий и прозорливый, не предрёк воскрешение убиенного Демьяна, а?

– Да не Демьян это! – возразил дружинник в шитой синим шёлком, залитой вином рубахе. Видно, ему занемоглось с перепою, и он, как был, в сапогах, прилёг на широкую скамью, прикрыл мутные очи. Прочие ребятушки именовали его попросту Клещом, просили посторониться. Черноокий Пафнутий зыркал на него недовольно, но подняться не приказывал, терпел. И то правда. По какой уж причине прозвали богатыря именем вредного, ползучего, мелкого гада – бог весть. Но ручищи он имел преогромные, грудь – шире ворот, рожу – устрашающе-свирепую.

Дружинники, волнуясь, гомонили о каком-то общем знакомце. Об утерянном и вновь обретённом товарище толковали. Будто помер он и снова ожил. Да разве такое бывает, чтобы мертвецы восставали? Миронег, силясь преодолеть пьяную дурноту, прислушивался к разговору. Лишь заслышав знакомое имя, трижды произнесённое с зубовным скрежетом, Апполинарий опамятовал.

– Когда ты протрезвеешь, Клещ, ступай на паперть да посмотри ещё раз! Честью клянусь: там сидит сам Демьян Твердята с посохом и сумой, – проговорил один из дружинников, самый молодой. Высокий, ломающийся голос его звенел нескрываемым страхом.

– Целый день сидит, будто заноза в ладони! То ли подаяния ждёт, то ли князя нашего, Давыда Игоревича, подстерегает! – подтвердил другой. – Страшен стал Твердята. Ни былой гордыни, ни красы не осталось. Морда – как у идола лесного, одёжа степняка: лисья шапка, азям из армячины, кривой нож, сапоги из козловой кожи, но хорошие – сам на себя не похож. Но это он. Точно он!

– А правду ли говорят, что странник в лисьей шапке и в корчму захаживал? Эй, корчмарь, отвечай!

– То правда, – отозвались из поварни.

– Твердята жрал из этих мисок! – Пафнутий шмякнул кулаком по столешнице, плошки-чашки дружно брякнули.

– Выдумщик ты, Пафнушка! – проговорил Клещ, не размыкая глаз.

– А давайте, братья, хоть Возгяря спросим! – предложил розовощекий юнец. Древко своего топора он прислонил к скамье, огромные ручищи положил на столешницу. Миронег приметил, как блеснул в вырезе его рубахи медный крестик.

– Оставь волхва! – приказал Пафнутий, и бородачи повиновались, признавая за ним старшинство. – Смотри-ка, Мышата. Наш речистый певун снова остолбенел!

Всё уставились на волхва, а тот сидел недвижим. Даже буркалами перестал вращать. Нешто умеет спать, не смыкая глаз?

– От голодной житухи к сытому княжескому столу!

– Неужто гуся предсказательного сожрали?

– Эй, Борщ! Растолкай-ка наставника, пусть нам скажет…

– …пусть скажет, жив ли Демьян Твердята…

Дружинники гомонили, Борщ сидел ни жив ни мертв, прижимая к груди гусака. Возгарь дрогнул, захлопал глазами, зашлепал губами, затрещал сочленениями костей, поднялся с места, встал посреди корчмы. Косматая его борода топорщилась, глаза горели, руки крепко сжимали посох. Он мелко трясся в непреодолимом ознобе, и колокольцы на его шее и поясе позвякивали. Борщ подбежал к очагу, в мановение ока возжёг огонь. Гусь громко вскрикнул, лишившись ещё пары перьев. Миронег перекрестил брюхо и зажмурил глаза, дабы они не смотрели на греховное волхование. Когда по корчме разнёсся дух палёного пера, звон бубенцов стал внятней. Миронег приоткрыл глаз и изумился ещё более, узрев, что старый Возгарь кружится между столами в странном танце, а княжеские дружинники хлопают по столам ладонями, топают по полу подкованными сапогами. С улицы понабежали ещё ребятушки. Всё крупные, всё нестарые, всё с лицами, изукрашенными боевыми шрамами, всё вооружены и веселы. Эх, и умножилось же их веселие при виде Возгаревой пляски! Поскидывали ребятушки шапки на пол. Многие сами таки в пляс пустились, вслед за Возгарем, да не просто кругом, а вприсядку, далеко на стороны выкидывая руки и ноги. Звон, гогот, гам, стук наполнили всё мироздание. С потолка на голову Миронега сыпалась камышовая труха. Черниговский уроженец всерьёз раздумывал, не забраться ли под стол. Но плотно набитое брюхо не позволяло так борзо шевелиться.

– Жив убиенный! Восстал! Спасён! Возродился для мести! – перекрикивая шум пляски, провозгласил Возгарь.

В тот же миг в наступившей тишине взвыла, завертелась Мамайка. Клацнули, смыкаясь, челюсти. Сметая скамьи, утыкаясь в нетвердые ноги ребятушек, две огромные собаки метались по корчме. Мамайка взвывала, прижимая хвост к брюху, досадливо скалилась, стараясь отогнать огромного, серой масти пса. А тот не отставал, норовил ухватить сучку за загривок, подмять под себя. Неужто и вправду вознамерился покрыть? Корчмарь уж прибежал со жбаном воды, а следом и прислужник ввалился с непорожней кадкой – наладились сцепившихся псов водой разливать. Но те уж серым, мохнатым комом выкатились за дверь.

– Глядите-ка, – вскричал кто-то. – Пёс! Князь-Давыдову суку угрызает!

– Какой пёс! Волк это! Княжескую суку покрыл!

– Мамайку уел!

– Убить его!

– Да как осмелился зверь под человечий кров вторгнуться?! Убить!

– Да куда там! Дело сделано!

– Ну, жди теперь волчьего приплода!

– Да откуда он здесь?

Миронег открыл глаза. Серая волчья тень мелькнула в проёме распахнутой двери. Мамайка ещё раз взвыла отчаянно, но где-то уж в отдалении. А дружина князя Давыда, знай себе, гомонила.

– Это собака кривоносого. Того, что сидит с утра на паперти…

– Его Пафнутий принял за Твердяту…

– Таких собак держат степняки…

– Это волк! Волк, говорю я вам!

– Я не ошибся! – прорычал Пафнутий. – Я много лет Твердяту знаю. Во всяких переделках с ним бывали. Говорю вам, это он!

– Надо допросить степняка…

– С пристрастием…

– Калёным железом его прижечь…

– Надо князю донести, не то за ослушание…

В животе у Миронега взыграли бесы. Брюхо болезненно вздулось. Пеньковое вервие, перепоясывавшее сытое чрево, больно впилось в кожу. Миронег зажал рот руками, но чрево неистово бунтовало, исторгая безудержную икоту и громкие, частые щелчки.

– Ишь, как жрут на княжеский счёт! – усмехнулся румяный молодец. – Виданное ли дело так пердеть? Фу-у-у! Да не обгадил ли ты портки, степняк? Нужда же тебе с нехристями снастаться! Ступай до своих да жри жеребятину! Экая вонь от твоих пирогов, хозяин!

* * *
Миронега вынесло из корчмы на солнышко. Солнце поливало улицы Тмутаракани зноем, но его пронимало дрожью, словно в лютую стужу. Под ногами трещал мелкий щебень, за спиной вздымался прах земной, в голове мутилось, чрево громогласно протестовало. Снулые жители пугались его заполошного вида, отворачивали лица. Кто-то ругал его, кто-то жалел, а кто-то и норовил ударить.

Наверное, он цеплялся к ним, хватал за полы одежд, расспрашивал. Где тут храм? Где паперть? Где нищенствующий Твердята? Не боится, знать, лютой расправы! Эх, зачем дружинникам на глаза попался!

Он вертел головой, стонал, заламывая руки, до тех пор пока не увидел возвышающийся над плоскими кровлями купол храма. Эх, как бы пройти на площадь? Велика проклятая Тмутаракань! Вдоль и поперёк перевита кривыми уличками. Церква – вот она, рядом! Но как к ней пробраться, если улицы, будто клубок змей, вьются во всевозможных направлениях, сворачивают и на правую руку, и на левую, а то и вовсе общаются вспять! Наконец в нетрезвой голове Миронега созрел хитроумный замысел.

– А пойду-ка я прямёхонько! – гаркнул он и хотел уж кинуть шапку наземь, но, пошарив по башке, шапки не обнаружил.

На грусть-печаль по забытой в корчме шапке времени не оставалось. Надо было претворять хитроумный план. Осенив плотное чрево крестным знамением, Миронег взобрался на ближайшую ограду, глянул вниз. Поросший чахлой травкой двор показался ему дном глубокой пропасти.

– Боже, охрани раба твоего Апполинария! – пробормотал он и прыгнул вниз.

Противоположная стена дворика оказалась ниже первой, а за ней пролегала уличка. Огромного роста, покрытая цветным платком смуглая торговка тащила в гору тележку, гружённую кадками с засоленной рыбой. Миронег посмотрел на сияющий в солнечный лучах крест на маковке колокольни и сиганул со стены на улицу, не удосужившись глянуть под ноги. Эх, отчего же так тверды кулаки у женщины? Миронег полагал: женские руки должны быть тонки и нежны, как у Тат. Мало того, что натруженные Миронеговы ноги застряли в разбитой кадке, мало того, что и рубаха его, и штаны, и борода оказались изгвазданы омерзительным рыбным рассолом, мало того, что он едва не оглох от пронзительных воплей, так тут ещё и толпа набежала. А народ всё неправославный, лица чужие, недобрые. Прямо-таки разбойные хари! Вспомянулись Миронегу дремучий лес неподалёку от Переславля, дикость, запустение, опасность! Стряхнул раб Божий Апполинарий обломки кадки с сапог да и сиганул, не жалея бренного тела, через следующую стену. На этот раз упал на мягкое, бородою в благоуханные кущи окунулся. Отверз очи Миронег, осмотрелся. Дивный сад кругом, цветение на деревах, цветение на земле. Да цветы всё неизвестные, пурпуровые, жёлтые, белые. Брань, вонь рыбьих потрохов, греховным гневом искаженные лица, – всё осталось за стеной.

* * *
Цуриэль брел по площади от княжеского терема мимо храмового подворья и паперти, мимо каменной кладбищенской ограды. Старый служитель Иегуды зорко посматривал, стараясь запомнить каждого христианского бездельника, шатающегося по улице. Двери храма были распахнуты. Служба уже закончилась, но на паперти всё ещё толокся какой-то бродячий народец. Цуриэль знал каждого попрошайку в лицо. Христиане привечали убогих, подавали, не скупились, умножая тем самым лень и пьянство. Вот неопрятная баба. «Горькая вдовица» – так назвали её христиане.

– Слезливая бездельница, – пробормотал Цуриэль, с отвращением рассматривая выбеленный солнцем плат из простой сермяги.

Ишь, закрыла лицо, лишь остренький нос-жальце торчит да глазёнки, холодные, внимательные, исподволь рассматривают проходящих. «Горькая вдовица» который уж год прижимает к бесформенной груди новорождённое дитя. Сколько их у неё, этих чад, недокормленных, недопоенных, пронырливых, вороватых? Всех привечает христианская община. Милостивцы! А вот и горластый недоумок в высокой драной шапке с лицом, изъязвлённым оспой, и гладко отполированным костылём. Вот и прочая братия, что день-деньской толчётся на паперти. Один другого краше: с рваными ноздрями, безухие, кривые, увечные, завшивленные, вечно домогающиеся христианского милосердия и вечно его недополучающие. А вот и новый человек. Цуриеэль приостановился, делая вид, что считает облака над куполом храма. Лисья шапка, длиннополый мало ношенный кафтан из простой материи, широкий пояс, без изысков, но добротный. На поясе кожаные ножны, кривые, по обычаю степняков. И ещё одно обстоятельство привлекло внимание старого служителя Иегуды. Весь народец, облепивший ступени паперти, грел босые ноги о раскалённые солнцем камни. Христиане так и называли их – босяки. А пришелец в лисьей шапке был обут в хорошие сапоги, но не в такие, как носили русы, не в подкованные. Цуриэль с небескорыстным интересом рассматривал сапоги чужака, с мягкой подошвой, удобные для степного странника, путешествующего верхом.

Насмотревшись вдоволь, старый воспитатель Иегуды хмыкнул и поспешил мимо, тем более что незнакомец, заметив внимание к себе, уцепился за него колючим волчьим взглядом. Цуриэль попытался запомнить его черты, но узрел лишь синий платок, оставлявший открытыми только глаза. Что ищет степняк на паперти христианского храма? Правда, христиане подают и иноверцам, но всё же…

Вот и устье знакомой улички. Вот пыльная стезя, петляющая между домами, ведущая к окраине города, туда, где тонут в райском цветении садов дома богатых горожан. Идти недолго – городишко невелик, и Цуриэлю почти не оставалось время на раздумья о незнакомце в лисьей шапке и об исходящей от незнакомца опасности. Цуриэлю надо было думать о торжественном шествии, которое намерен предпринять его молодой воспитанник. Сегодня, до наступления сумерек, по настоянию Вельвелы и в её сопровождении Иегуда совершит торжественное шествие к палатам князь Давыда по случаю годовщины вокняжения управителя Тмутаракани. Вечером же состоится пиршество. Но Иегуде на нём не бывать. Не сядет его воспитанник за пиршественный стол с необузданными русичами, не станет вкушать некошерную пищу! Но до наступления сумерек золотоволосая блудница желает показать себя всему городу. Чесотки на неё нету! Чтоб спутались и превратились в солому её волосы, чтоб отвисла до пупа и скукожилась её грудь, чтоб покрылись струпьями и померкли бесстыжие глаза её, чтоб не плодоносило чрево… Цуриель сплюнул себе под ноги и испугался. Нет, пусть всё же чрево блудницы плодоносит. Лучшие годы Иегудушки миновали, а потомства он всё ещё не имеет.

* * *
– Архангела Михаила с огненным мечом на ваши головы, нехристи! – бормотал Миронег, счищая с себя рыбью чешую.

Он озирался в поисках колодца или бадьи, наполненной свежей водицей. Эх, хоть бы в волны морские окунуться, дабы очиститься от рыбного смрада да тошнотворного похмелья! Да и чрево Миронегово всё ещё бунтовало, норовя огласить благоуханные кущи звуками сугубо телесного и низменного происхождения.

– Эх, не унять мне вас, паскудные телеса, превращающие сладостные ароматы в непотребную вонь! – бормотал Миронег, ползая по шёлковой траве от одного благоухающего куста к другому. Цветущие персики роняли на него зелёные завязи. Где-то неподалёку журчала вода, обещая оросить ссохшуюся глотку Миронега неземной благодатью. Наконец, после недолгих поисков он обнаружил источник влаги. Тонкая хрустальная струя ниспадала из широко отверстого львиного зева в круглую мраморную чашу. Миронег погрузил в воду воняющую рыбным потрохом бороду, глотнул. Вода имела вкус сладчайший, чистый. Миронег стянул изгвазданные сапоги и омерзительно-грязное полукафтанье. Рубаха тоже оказалась нечистой и стояла колом. А портки-то! Но снять с себя штаны находясь вдали от безбрежной опеки Тат, будучи не в бане, а в чьём-то чужом саду… Нет, Миронег не мог такого себе позволить! Торопясь, сопя и попёрдывая, Миронег полоскал в мраморной чаще одежонку! Эх, хоть бы час-другой покоя, без погонь, без докучливого внимания нетрезвых, вооружённых людей! Тогда тёплое солнышко просушило бы его одежду. Тогда он смог бы спокойно отправиться восвояси, к Тат. Умиротворённый тишиной и благолепием сада, Миронег и думать забыл о Твердяте. Он уж чувствовал тлетворное действие сонливости, которая является естественным следствием пьянства и чревоугодия. Глаза Миронега закрылись, могучая дрема навалилась на него, желая увлечь в царство сладких снов, но яркое солнышко препятствовало ей. Засвечивая через частое решето листвы, оно напускало на Миронега игривых, щекочущих зверушек. Зверушки эти норовили залезть под веки, щекотали в носу, скакали беззвучно. Миронег время от времени взмахивал рукой, тщетно надеясь разогнать солнечных зайчиков. Но те не отставали, не позволяли уставшему человеку отдаться глубокому сну. Тишину сада нарушали лишь щебет птиц, тихий шелест камешков да позвякивание. Наверное, это старый служитель ходил с ведёрком от куста к кусту, от дерева к дереву. Миронегу чудились и голоса: звучные, чарующие, подобные ангельскому пению. Он разбирал слова греческой речи. Ангелы величали друг друга по именам, смеялись. Миронег пытался разлепить веки. А вдруг да доведётся узреть белые крыла или огненные… или…

– Это или вор, или чей-то нерадивый слуга, – сказал один из голосов, приятный и благозвучный.

– Посмотри, Нарцизас! Да он вымок до нитки! – ответил ему второй голос, более низкий, но не менее ласкательный для уха.

– О! Вероятно, он выкупался в фонтане, Онферий!

– Или в чане с брагой. Чуешь вонь?

– Разве этот человек – не степняк?

– Он русич, Нарцизас! Посмотри на его бороду! Осторожно! В их бородах живут отвратительные прыгучие твари, маленькие и кусачие!

– Оставьте прощелыгу, сыновья! – сказал третий голос, высокий, властный, капризный. – Надо сообщить Цуриэлю! Виданное ли дело! Весь город наполнен пьяными дружинниками князя! Даже здесь, в саду достопочтенного Иегуды, валяется эта дрянь!

– Как он сюда попал? – спросил первый голос. – Смотри-ка, отец! Глаза его закрыты. Он спит или он мертв?

– Этот человек мертвецки пьян и теперь спит, – отвечал второй голос.

– Наверное, товарищи перекинули его через стену, дабы учинить свои обычные шутки! – вступил капризный фальцет. – Ступайте следом, сыновья! Достопочтенный Иегуда ждёт нас!

Теперь Миронег слышал лишь тихое поскрипывание камешков. Он слегка повернул голову, осторожно приоткрыл один глаз. Вот они, все трое: фигуры округлые и гладкие, как у женщин. Все трое в длинных балахонах, перепоясанных богатыми кушаками. Две головы черноволосые, третья – лысая, обрамлённая седеющими куделями. Вот все трое скрылись за цветущими кустами, ушли, не оглядываясь, уверенные в том, что он всё ещё крепко спит. В то же время с другого конца сада послышались совсем другие звуки, сильно напоминавшие стук копыт. Страх мгновенно поднял Миронега на ноги. Сначала он бежал, лавируя между кустами. Но в саду оказалось неожиданно многолюдно. То тут, то там он замечал белые туники господ или сермягу служителей. Тогда Миронег опустился на колени и пополз. Исступление отчаяния придало ему и сил, и изворотливости. Наконец он достиг зарослей достаточно густых и совершенно пустынных. И по левую, и по правую руку от него, и сверху, и снизу – всюду цвели благоуханные бело-розовые цветы. Миронег ужом струился среди них до тех пор, пока не упёрся в решётку из переплетённых прутьев. Дальше пути не было. Миронег вгляделся в полумрак за прутьями. Сначала он узрел двоих. Один из них оказался толстяком, прибывшим в райский сад с двумя сыновьями. Второй – высокий и статный – расхаживал взад и вперед по беседке. Его жилистые, обнажённые руки до плеч покрывали сверкающие браслеты, в длинных волосах сияла диадема.

– Плохо наше дело, достопочтенный Иегуда, – зазвенел капризный фальцет. – Давят, гнетут меня русские дружинники. Едят, пьют, бузят по корчмам, а дохода от них нет. Не платят ни резаны!

– Князю Давыду нужна добыча, а войны сейчас нет! – был ответ.

– Я слышал, «Единорог» вошёл в гавань… – едва слышно прошептал толстяк.

– Да, Амирам благополучно вернулся из города Константина.

– Я слышал, он привёз откуп…

– Амирам – удачливый торговец и отважный воин. Он всегда возвращается в родную гавань с прибытком.

– Я слышал, откуп велик. Не менее двадцати литр[30] золотом, – настойчиво дребезжал фальцет. – Претор Херсонеса слёзно просит тебя о содействии. Досточтимый грек Идума просит досточтимого хазарина Иегуду удержать князь-Давыда в стенах города. Ещё бы! Пусть вечно голодная дружина объедает лучших людей Тмутаракани, зато крепости Тавриды будут спокойно торговать!

– Уговор с досточтимым Идумой был совсем не о том, но, впрочем…

Хозяин дома опустился на усыпанную подушками софу.

– Мы с тобой, досточтимый Феоктист, обязаны и свой интерес соблюсти, и помочь достопочтенному Идуме. Как знать, может быть, и нам когда-нибудь понадобится его помощь! А что до откупа, то он крайне мал. Скуден откуп, но часть его я отдам князь-Давыду.

– Ты тронулся умом, Иегуда. Отдать деньги русичу! – отвратительное дребезжание превратилось в свирепый шип.

– Ты несправедлив ко мне, Феоктист! – хмыкнул Иегуда. – Я – суть честный торговец. Я запродал свою помощь и Идуме, и Давыду по справедливой цене. Таков закон торговли: товар не должен лежать без движения! Товар должен продаваться!

– Речи твои туманны, ум изворотлив, – пробормотал грек.

Миронег плотно притиснул лицо к прутьям, отгораживавшим беседку от сада. Он старался не шуметь и, едва дыша, шарил глазами, пытаясь получше рассмотреть собеседников. Один из них, потный и широкий, расположился на лежанке. Миронег ясно видел плешь на его макушке в обрамлении седеющих кудрей. Второй сидел к нему лицом. Миронег теперь мог ясно видеть не только его украшения и одежды, но и черты лица. Что за высокий лоб, что за ясная синь очей, лучезарная, будто небеса ранней весной, что за черты! Иконопись! Сладчайший мёд! Вон он, Юда-хазарин – богатейший человек в Тмутаракани, владелец садов, виноградников и несметных стад! Известный всей ойкумене, даже в тереме черниговского князя не единожды помянутый ясным умом да изворотливостью. Миронег подавил вздох восхищения. Однако чары рассеялись, стоило лишь Иегуде снова заговорить.

– На деньги Идумы князь Давыд купит у тебя «Морского коня» и «Нептуна». Не возражай! Ты получишь хорошие деньги за разъеденную морской солью рухлядь. Если Давыда заберёт море вместе с твоими кораблями – мы сдержим обещание, данное Идуме. Если Давыд достигнет берегов страны Шуршун и разрушит крепость – свершится Божий промысел, и мы разрешимся от наших обязательств по отношению к Идуме.

Миронег, оставив страхи и осторожность, уставился в Юдино лицо. Иконописный лик исказился, благолепие черт исковеркало дьявольское лукавство. На Миронега обрушилась дурнота. В голове мутилось, отравленное чрезмерной пищей чрево бунтовало, по спине струился липкий пот. Эх, занесла же нелёгкая черниговского уроженца, затолкала недобрая судьба в самое поганое местечко! Зелёная листва, завязи плодов, благозвучие струй, нежные шелка и благовонные вина – неужто так выглядит преддверие ада?

Трясущимися руками Миронег распустил кушак, но облегчения не получил. Проклятое чрево продолжало бунтовать, снова угрожая разразиться непристойными звуками.

– Ступай теперь, Феоктист! – устало проговорил хозяин дома. – Я устал. Лишь только спадёт полуденный зной, я должен отправиться в княжеские палаты. А потом и ты жди гостей. Полагаю, ещё до наступления субботы князь Давыд пожалует к тебе. И тогда ты продашь ему корабли…

– …за бесценок[31], – добавил грек.

* * *
Иегуда не отрываясь смотрел в выпученные глаза Феоктиста. Скудная, полная унижений жизнь среди гоев давно уж обучила его искусству скрывать свои истинные намерения. Но всё же достичь умения Феоктиста ему так и не удалось. Чёрные, подернутые истомой глаза грека совершенно ничего не выражали. Зато его широкие губы извергали потоки слов. Зачем так много говорить? К чему тратить столько сил на неуместный торг? Иегуда всё уж давно для себя решил и отступать не намеревался. Но Феоктист не умолкал. Он вперил в Иегуду чёрные, пустые, как волчьи ямы, глаза и говорил, говорил, говорил. Он сыпал цифрами и доводами, он настаивал, он шипел и булькал.

– Зачем ты, зачем, Феоктист? Я разделил откуп по справедливости, на две части. Одну из них князь Давыд принесёт тебе в уплату за никчемные посудины.

– «Морской конь» и «Нептун» – прекрасные суда. В лучшие времена я выручил бы за них сумму, намного превышающую откуп Идумы! Но если в деле ты – выгоды не жди!

– Разве колдун, сын пряхи, которому вы поклоняетесь, не порицает стяжательство?

– Я желаю получить свою долю, раз я в деле…

– Ты получишь плату за корабли. Как только Давыд получит деньги, он купит их у тебя.

– Я желаю получить ещё половину твоей доли. Это справедливо. И не оскорбляй моей веры!

– Ладно, получишь, когда продашь корабли…

– Это несправедливо!

– Послушай, Феоктист, – Иегуда поднялся с места. – Вельвела ждёт. Красивое, капризное дитя! Не подвергай же меня новым испытаниям! После твоих несправедливых упреков я должен буду испытать всю силу её справедливого негодования!

– Быть под пятой у женщины? Подчиниться? – в глазах у Феоктиста впервые блеснул хищный огонек. – Женщина должна уметь ждать.

– Моя Вельвела ждать не любит…

– Поучи её плёткой! Пусть попляшет! – смех Феоктиста был подобен визгу несмазанных петель.

– Ступай, Феоктист! – Иегуда восстал из вороха подушек. К горлу подкатывал плотный ком желчи.

– Не досаждай мне своими советами, – продолжил Иегуда, направляясь к выходу из беседки. – Не уместно мне, правоверному иудею, избивать жену. Ещё миг – и ты призовёшь меня заниматься мужеложством, а я не желаю уподобляться твоим сыновьям.

На миг Иегуде почудилось, будто грек собирается ударить его. Раздался оглушительный треск, Феоктист подскочил с покрытой шёлковым ковром скамейки, на которой возлежал всё время их беседы. Иегуда выхватил из складок одежды кинжал с узким игловидным лезвием. Но Феоктист и не думал набрасываться на него. Наоборот, грузный грек кинулся к ограде беседки. Оттуда, из-за плотно переплетённых побегов клематиса, доносились оглушительный треск, стоны и возня.

– Ко мне, слуги! – возопил Иегуда.

Он слышал топот – слуги торопились на его зов. Он видел потное лицо Феоктиста, из чёрных провалов его глазниц лезла наружу неукротимая злость. Иегуда неистово размахивал кинжалом, рассекая побеги клематиса с таким остервенением, будто это было тело опостылевшего грека. На грудь и голову иудея сыпались листья вперемешку с лиловыми лепестками. Сквозь прорехи в живой изгороди он увидел беглеца в невообразимо неряшливой хламиде, растрепанной бороде и тяжелых, подкованных сапогах. Неужто русин? Лазутчик Давыда?

– Держи его! – едва слышно прохрипел Иегуда.

Первыми в беседку вбежали сыновья Феоктиста, вечно таскавшиеся следом за отцом, неразлучные Нарцизас и Онферий. Следом за ними поспешал верный и опостылевший Цуриэль. За старым воспитателем следовал ленивый и прожорливый Иоахим. Бездельник волочил ноги, поднимая невообразимую пыль. Иегуда схватил с мраморного столика кубок, чтобы исторгнуть наконец тугой, горький ком из глотки.

– Проклятые содомиты! Нерадивая челядь! Что за твари таскаются по моему саду? Изловить бородача! Подвергнуть допросу! Прочь, все прочь, проклятые содомиты!

Иегуда вопил, воздев руки к покрытому густым цветением потолку беседки. Рука всё ещё сжимала узкий кинжал. Пучеглазые сыновья Феоктиста попятились к выходу из беседки. За их спинами содрогались аккуратно подстриженные густы. По аллеям и дорожкам сада метались челядинцы Иегуды. Ловили бородача в подкованных сапогах.

– Проклятые содомиты! – хрипел Иегуда.

– Уйдёмте, мальчики, из этого вертепа, – пискнул Феоктист. – Этот дом полон ворья. Под каждым кустом сидит дознатчик или подосланный убийца.

Иегуда молчал. В груди его клокотал вулкан. Огромным усилием воли ему удалось сдержать гнев.

– Я разгневан! Я оскорблен! Назвать моих сыновей содомитами! – верещал Феоктист. Из его лысой макушки обильно сочился пот. Обрамлявшие плешь седоватые кудели сделались влажны, но глубокие провалы глаз снова опустели.

– …но я вознесусь над твоими оскорблениями, жидовин!

Шествуя по дорожкам сада, Иегуда долго ещё слышал мышиный писк Феоктиста и недовольную воркотню его пучеглазых отпрысков.

– Расплодилось гойское племя… – бормотал он.

Неизбывная горечь жгла глотку Иегуды, но едва лишь Вельвела вышла к нему, сонная, в полупрозрачных свободных одеждах, он позабыл и спор, и горечь, и опасного мерзавца в подкованных сапогах, шныряющего по его саду.

* * *
Цуриэль был против этого. Но кто же станет слушать старого воспитателя? Сколько денег изведено впустую! Не хватает только трубачей и почётной стражи с алебардами! Тмутараканская чернь таращится, зубом цыкает, оценивает! Ах, гнилое, поганое семя Агари! На какие новые грехи ты сподвигнешь Иегуду? Цуриэль в горчайшей тоске плёлся позади пышной процессии, направлявшейся от княжеских палат мимо храма, в сторону персиковых садов и ореховых рощ, туда, где располагались дома богатых горожан. В груди Цуриэля тлела злоба, в его тощем животе кипела желчь, а голове, как обычно, прикрытой пышным тюрбаном, роились каверзные планы. Впервые в жизни Цуриэль роптал на богатство своего воспитанника. Ах, если бы нашелся в Тмутаракани хоть один человек богаче Иегуды! Уж тогда-то он, Цуриэль, сумел бы сплавить злокозненную Вельвелу с рук на руки! Уж Цуриэль нашёл бы способ сосватать мотовку. Выдать замуж хоть за христианина! Вон их сколько! Вращают голодными очами, пялятся, старясь угадать под шелками изгибы сладостно-мерзкого тела. Распутница! Взгромоздилась в седло, распустила шелка, прикрыла голову покрывалом, да так, что ещё привлекательней сделалась: косы золотые выбегают из-под тончайшей кисеи, на голове – золотой венец, на груди – самоцветное ожерелье, на ногах – шитые жемчугом башмаки.

Цуриэль снова, в который уже раз, прикинул в уме убытки Иегуды. Получалось не менее пятидесяти номисм! Целое состояние! Лошади, сбруя, шитое шелками седло для Вельвелы, золочёные доспехи для Иегуды! Смиренный раб Божий, набожный и честный, свято чтящий субботу, разборчивый в пище и сдержанный в питие, вдруг сделался воителем! Чего стоил один меч с изукрашенной самоцветами рукоятью! А лезвие из драгоценного булата, что рассекает одинаково легко и твердое чёрное дерево, и тончайший шёлк. Мало Иегуде было домашней челяди, прожорливой и ленивой! Иегуда обзавёлся войском! И каким! Всё, как на подбор, трусливые прощелыги, постоянно голодные, похотливые, несносные, ни на что не годные русичи. Блудливые псы, предавшие господина! Будь на то воля Цуриэля – всех отправил бы в море, приковал цепями к скамьям и поставил бы надзирателя построже. Вон хоть того детину с вытаращенными блёклыми глазами, с заплетённой в косу бородой – в самый раз вязать узлы и ставить паруса. На днях Цуриэль, зайдя по случаю в корчму, собственными глазами видел, как он сожрал в одиночку целого ягнёнка. Прожорливый, будто степной волк. Как, бишь, его? Но в этот момент Иегуда пустил коня в галоп. Статный жеребец повиновался, златогривая кобылица последовала за ним. Синий с золотым подбоем плащ взвился за плечами Иегуды. Вельвела захохотала. Толпа на площади расступилась, давая им дорогу, но чуткая душа Цуриэля провидела подвох.

Пока всадники неслись, поднимая пыль, Цуриэль приметил в площадной толпе давешнего незнакомца, с лицом, прикрытым выцветшим синим платком. Степняк – не степняк, с виду сущий дикарь, но сапоги-то на нём хорошие, и тесак на боку в добротных ножнах. Ах, если бы увидеть лезвие! И Цуриэль узрел его. Незнакомец ловким движением извлек тесак из ножен. Глаза его под низко надвинутой лисьей шапкой были подобны голодным буркалам камышового кота. Меча при нём не оказалось, и то хорошо! Витязи из княжеской дружины уставились на степняка в лисьей шапке. Наконец один из дружинников вытянул из голенища плеть. За ним последовал князь Давыд, хмельной, ухмыляющийся. Странный народ – русичи! До каждого попрошайки им есть дело! Не боятся прикасаться к гнойникам прокаженных. Что это? Исконная дурость лесников или ошибочное предположение, будто промысел почитаемого ими колдуна управляет жизнью человеческой? Князь Давыд и один из его дружинников – самый мерзкий, с глубоко запавшими, юркими, чёрными глазками – отделились от торжественного шествия. Вознамерились добродеи милостыню подать нищеброду-степняку. Решили снизойти до зеваки, возжелавшему посмотреть на торжественное шествие. Вот оба подошли к степняку, и тот обнажил своё безобразие. Показывать язвы и пороки всем и каждому, дабы добыть лишнюю копейку на пропитание – это в обычае у лесников.

– Калика перекатныя… – припомнил Цуриэль слова из языка русичей и умолк, словно громом поражённый.

Невообразимый урод, со скособоченным носом, рваноротый, единым мановением ловкого тела скинул с себя длиннополый кафтан. Одно стремительное движение тесака – и княжеский дружинник катится по земле, а сам князь Давыд хватается руками за глубокий порез на жирном животе. Дружинники вопят, кто-то бежит к калике, запинается, падает, остальные бестолково машутся оружием, но всё попусту. Князь Давыд ранен и пленён степняком. Но так ли страшна эта беда, по сравнению с большим горем. Степняк стал звать златогривого Колоса по имени, да так, будто сам выпестовал его из жеребят, будто сам обучил, сам сделал из него бойца. И конь признал его, и конь взбунтовался.

Внезапно Цуриэль услышал колокольный звон. Экая дурость! В такой момент терзать язык набатного колокола! Будто рассечённое ножом брюхо никудышного князька можно считать мировым бедствием! Экая невидаль! Нищий прощелыга поранил ножиком другого прощелыгу, родовитого! Странное это пристрастие у русичей – слушать колокольный звон. По любому поводу они принимаются дёргать за верёвки и оглашать окрестности отвратительными звуками. Но в этот раз, но в этот… Цуриэль ощутил странную сонливость, словно выпил он слишком крепкого вина, словно бестолковый прислужник позабыл добавить в его кубок воды…

* * *
Тат зорко смотрела по сторонам, стараясь угадать намерения слоняющихся по площади людей. Большинство из них пришли в город из степи. Тат видела скуластые обветренные лица, пронзительные синие глаза, гладкие подбородки, длиннополые, подбитые верблюжьей шерстью кафтаны, перехваченные широкими кожаными поясами.

Иначе выглядели дружинники-русичи – тонколицые, бородатые, с характерной хмельной дурью в глазах, легко одетые в рубахи, порты и высокие тяжёлые сапоги. Пояса у всех нарядные. У каждого на поясе по паре ножен. На головах шапки, отороченные драгоценным мехом. Некоторые едут верхом, другие же шагают в пешем строю, сопровождая торжественный выход князя. А кольчуг не надели! Празднуют и все вполпьяна, кто не пьян мертвецки! Завели дружбу с иноверцами: и с подданными великой державы, чьи суда плавают по всем морям, и с потомками рухнувшего царства хазар. Вот и наиважнейший хазарин на коне. Тат улыбнулась, прикрыв нижнюю часть лица шалью. Эту чудесную ткань выткала старшая из её дочерей – Жази – искусная ткачиха. Когда Тат покрывает ею голову, все теряют к ней интерес, перестают замечать. Она становится подобна куропатке в высокой траве. Здесь она, но не видна никому, не нужна, не заметна.

Только Деян всегда ищет глазами её шаль, любит её, жить без неё не может. Странный человек! Он думает, что познал весь мир, но даже самое себя познать не смог. Любит и не ведает о любви своей. Вот он стоит посреди площади, преисполненный стыда за своё увечье. Вот он, налитой бессмысленным гневом и тлетворной жалостью к себе, смотрит на своего утраченного коня. Конь хороший, верный, тоже признал его. Того и гляди, выкинет своего хазарина из седла. Хороший конь, но собака и верблюд куда как надёжней, выносливей, преданней и не так приманчивы для вороватых рук. Ах, как волнуется Деян! Кричит, кличет по имени своего коня, потрясает клинком, винит хазарина в своих бедах. Обычное дело: скорый суд, неуклюжая расправа. А вот и неугомонный Аппо! Откуда демон обжорства пригнал его? Или за потаскуном снова гонятся похотливые ночницы? Слишком много страха на этой площади. Слишком кичлив князь русинов, не в меру жаден, не шибко умён.

Тат рассматривала дружину, сопровождавшую князя. Вот один из них вышел из строя и направился к Деяну, поигрывая витой плетью. Не он ли покалечил Деяна? Не его ли она встретила той страшной ночью в степи? Так, посекла для науки, да и отпустила. Сколько раз ругал её отец за излишнюю милость к русичам! Если встретила в степи чужого человека, не шарована, и не можешь его пленить – убей. Но она не убила, потому что он рассказал ей о караване, помог разыскать раненого в степи. Вот он, её враг. Лицо испещрено старыми шрамами, щербатый рот скалится, борода вздыблена. Ярится, снова готов напасть. Мало ему сталось, жаждет ещё раз Деяна покалечить. Так не бывать тому! Давно миновала та ночь, когда она пощадила его. Значит, судьба его – умереть сегодня.

Тат тихонько затянула песнь воинов. Слышимый ею одной, голос её поначалу звучал совсем тихо. Она неотрывно смотрела на Деяна, она пела свою песнь для него, и он её услышал. Она видела, как расправились его плечи, будто крылья выросли за спиной.

А площадная толпа? Какое дело Тат до неё? Пусть уснут или повинуются.

* * *
Услышав зов Твердяты, Колос взвился на дыбы, но Иегуда оказался на удивление хорошим всадником. Он сумел удержаться в седле. Заговорил с конем ласково, укоротил узду твёрдой рукой и сумел его умиротворить. – Не вздумай тронуть коня, русич! – Иегуда положил ладонь на золочёную рукоять меча. – Конь стоил мне немалых денег. За твою жизнь никто столько не даст.

Клещ поднялся на ноги, сплюнул кровью в площадную пыль и отошёл в сторону.

– Оставьте его! Довольно! – продолжал распоряжаться Иегуда. – Нам должно поступать по справедливости. Твердята, ты ли это? Узнаешь ли меня? Кто я, ответь!

– Узнаю тебя, Юда Хазарин! – едва слышно отозвался Твердята. – Ты истинный управитель этого города, а не этот вот мешок с соломенной трухой!

Твердята разомкнул объятия, и князь кулём осел в пыль. Давыд Игоревич лежал на спине, бессмысленно вращая очами. Его окровавленная борода источала тяжкие стоны, кровь сочилась из его ран.

– Пощади Демьянушка! Пощади… – шептал он. – Ведь я друг тебе. Видишь: не горжусь, винюсь. Отступите, ребятушки!

Твердята толкнул князя ногой в бок, да, видно, силушки не рассчитал – князь Давыд так и покатился кубарем к ногам Колоса. Злой конь хотел топтануть правителя Тмутаракани новой подковой, добавить к имеющейся уже ране новое увечье, но Иегуда помешал, да и сам князь проворно откатился в сторону.

Они выбежали из устья узенькой улички, вооружённые как попало, кто во что горазд. Пафнутий Желя выломал оглоблю из чьей-то повозки. Клещ отобрал у Иегудина прислужника негодящий, лёгкий меч. Ребятушки бежали следом за вожаками, гомоня и скалясь. Охотничья свора, да и только! Добежав до середины площади, они остановились, внезапно ослабев. Помутившимися очами уставились на степняка. Упало в пыль оружие. Кто-то истово крестился, отводя в сторону взгляд. Кто-то едва слышно прошептал:

– Господи Исусе!

– Дьявол! Дьявол! – приговаривали иные.

– Да какое там! – прорычал Пафнутий Желя. – Это Демьян Твердята!

– Это он! – прохрипел, задыхаясь, князь Давыд. – Злобный ворог… Мстить намерен… Ату его, ребята!

Твердята усмехнулся. Где-то на краю площади, в толпе зевак, заплакал ребёнок.

– Ну, и рожа у тебя! – скривился Клещ.

Над площадью, пронзительно свистнув, пронеслись три стрелы.

– Убейте его! – взревел Пафнутий, бросаясь вперед.

Твердята перекрестился, глянул на небо. Он всё ещё слышал пение Тат, её удивительный голос летал над площадью, в помутившейся, пыльной синеве, там же, где парил тёмный крестик – охотничий сокол Тат. Голосу вторил барабан Буги. Хорошо понимавший язык степняков, в любом из их наречий Твердята находил знакомые слова. Но в словах этой песни он не узнавал ни единого слова. Ему чудилось, будто Тат поёт для него лишь одного и никто более на запруженной народом площади не слышит её пения. Он не стал дожидаться, пока Пафнутий со товарищи нападёт. Тверлята поймал ритм барабана и стал двигаться в такт ему. Барабан увеличил темп. Твердята следовал за ним. Огромный, изогнутый тесак сделался частью его тела. Ах, сколько раз слышал он эти звуки! Порой они походили на громовые раскаты, а иной раз уподоблялись щелчкам бича. В те вьюжные ночи, казавшиеся теперь такими далёкими. Тогда он парил между жизнью и смертью, он слышал эти звуки и принимал их за биение собственного сердца.

Странное дело! Часть дружинников из свиты князя приняли его сторону. Нет, они не хотели убивать своих и потому орудовали плетьми и кулаками. Особо ретивым бойцам надевали на буйные головы мешки, вязали, подобно снопам, и оттаскивали в сторону от места схватки.

Твердята без устали орудовал тесаком. Что станет делать, когда рука устанет? Куда будет спасаться? Обстоятельства схватки не давали ему возможности поискать глазами Тат, но он твёрдо знал – она где-то неподалёку. Её голос висел над площадью, подпитывая тело Твердяты своею мощью.

Внезапно поединщики замерли, звон железа затих. Над площадью грозовым облаком повис волчий вой. Высокий, протяжный, жалостный, призывный, тревожный – он вышибал слёзы из глаз, бередил душу так, что щекотные мурашки бегали по спине.

– Святый Боже! – проговорил кто-то в толпе. – Что станется с этим городом завтра, если сегодня средь бела дня по его улицам волки шастают!

Пафнутий смотрел в ясное небо, словно вой доносился оттуда. Взор его сделался мутным, из уголка рта на бороду потянулась мутная слюна. Твердята молниеносным движением рассёк ему горло. Пафнутий упал. Твердята переступил через умирающего врага. Он смотрел по сторонам, выбирая нового противника. Им оказался неказистый дружинник князь-Давыда, молодой и самонадеянный. Твердяте не пришлось тратить много сил. Он умер быстро. Остальные противники отступили, их сковывала странная, вязкая растерянность, будто песнь одинокого волка сделалась не звуком бесплотным, а вещной субстанцией, превращающей воздух в вязкий кисель. Твердята опустил оружие. Волк замолчал, но очарование не исчезло. Тишина царила над площадью столь полновластно, что было слышно, как капает на песок кровь с Твердятиного кривого клинка. Солнечный диск прикрыла небольшая тучка, сделалось сумрачно, совсем неуютно. Толпа колыхнулась один раз, другой. Твердята снова взмахнул тесаком. Истошно вопя, сжимая левой рукой короткую культю правой, ещё один дружинник снопом повалился наземь. Следующий пытался сопротивляться. Завязалась нешуточная схватка. Снова зазвенел металл. Давыдовы дружинники, выйдя из оцепенения, забегали вокруг сражающихся, выбирая момент для вступления в схватку. Но умение новгородца не оставляло им шансов. Искривленное лезвие порхало вокруг плеч Твердяты, не давая возможности приблизиться на расстояние удара. Очередной противник оказался стойким малым, совсем юным, но хладнокровным и выносливым. Получив в самом начале сечи несколько незначительных ран, он не растерялся, не дрогнул. Превозмогая боль в рассеченной ноге, он вертел булавой. Но грозное оружие не достигало тела Твердяты, всякий раз наталкиваясь либо на клинок, либо на древко короткой пики, которую новгородец взял у поверженного противника. Булава вскользь соударяясь с древком, высекала из него острые щепы. Одна из них угодила молодцу в лицо, вонзилась в щеку под глазом. Парень замер, на единый миг прикрыв глаза, ослабил натиск. Одного лишь мгновения хватило Твердяте, чтобы точным ударом тесака рассечь противнику живот. Кровь хлынула фонтаном. Парнишка завопил. Толпа, очнувшись ото сна, ахнула. Ещё один противник Твердяты повалился в коричневую пыль. Твердята остановился, оглядел противников.

– Ну что же? Кто следующий? Подходи! Горяча кровавая баня!

Ответом ему стал крик. Кричали протяжно, на одном дыхании. Дружинники завертели головами.

– Во-о-олк! – вопил кто-то на краю площади.

Толпа заволновалась, подалась в стороны. Олег огромными прыжками рассекал толпу, словно то было не многолюдное место, а пустая спеть. И народ расступался перед ним, валясь на стороны подобно скошенным колосьям. Колос громко закричал, стал на дыбы, мотая бедовой головой. Лицо Иегуды исказилось. Он что есть мочи вцепился в луку седла, а конь, внимая азарту схватки, метался из стороны в сторону, сшибая тяжёлыми копытами и Давыдовых дружинников, и перепуганную челядь Иегуды. Огромный серо-пегий пёс выскочил из-за спин горожан. Он летел через площадь, словно птица по воздуху. Его челюсти смыкались, огромная голова совершала едва уловимые движения, с треском выдирая куски материи из одежд горожан, валя их в пыль. Но, бывало, челюсти смыкались, кусая бренное тело. Тогда на чахлую траву площади снова лилась кровь.

Благоразумная Вельвела давно спешилась. Её расшитая бисером накидка затерялась в толпе, скрылась в узком проходе между домишками. В сопровождении немногочисленной челяди она отправилась к окраине города, под сень цветущих дерев.

* * *
Касатка стояла одиноко под пустым седлом, отрешённо наблюдая за кровавой бойней на площади. Тат тихо приблизилась к ней, взяла за узду, погладила по золотой морде.

– Хорошая кобыла! Как раз для женской руки, – проговорил Цуриэль. – И ты, дочь степей, наверное, добра. Ты ведь ханского рода? Ведунья?

Она давно приметила старика. Хитроумный жидовин плавал в человеческом море, будто рыба в мутном пруду, безошибочно находящая лазейки в хитросплетении водорослей и ловко ускользающая от свирепых хищников. Чем мутней водица, тем спокойней рыбье житьё, чем кровавей свара, тем богаче её прокорм. Даже зрелище битвы не лишило жидовина здравомыслия. Однако пройдоха сделал вид, будто напугался. Вот и теперь, прежде чем заговорить с ней, он что-то долго прикидывал, примерялся, обдумывал. Наверное, ему незнаком язык племени Шара – её родной язык. Старик прикидывал и рассчитал верно. Заговорил с ней на языке русичей.

– Пропади, жидовин, – отмахнулась Тат.

– Останови светопреставление, ведунья! – Цуриэль осторожно коснулся края её одежд. Тат обернулась, уставилась на него фиалковыми очами.

– О, да ты красива!

– Моя красота не для тебя, хитрый жид!

– Останови светопреставление! Посмотри, твой муж убил пятерых. Твой пёс перекусал половину города. Правитель Тмутаракани валяется в пыли, подобно жалкому червю!

– Ползучей твари – её место!

– Обрати ясные очи на ту сторону! Посмотри на моего воспитанника! Ему грозит гибель! Конь русина убьет его! У-у-у, окаянная скотина!

Тат глянула в сторону побоища и усмехнулась. Кто и с кем сражается на площади? Иегуда не думал сдаваться на милость беснующегося коня. Он намотал узду на запястье, он плотно прижал колени к бокам Колоса, он приник к золотой гриве, и Тат показалось, что воспитанник старого жида вцепился в гриву зубами. В ногах мечущихся горожан ползал израненный Давыд Игоревич, напрочь позабыв о княжеской чести. Барабан гудел, в одних вселяя ярость, а в иных – ужас. Иные дружинники-русичи перешагивали через своего князя, разыскивая невидимого барабанщика. Другие валялись в стороне, повязанные своими же. Прочие были убиты или корчились в собственной крови, стеная и умоляя о помощи. А Буга, знай себе, стучал по шкуре барабана.

– Я готов пасть на колени! – взмолился Цуриэль. – Мой воспитанник… он… в нём вся моя жизнь! Будь же милосердной, ведунья! Укроти своего мужа! Повели сыну перестать бить в проклятый барабан!

– Что получу взамен?

– Что пожелаешь!

– Золото мне не нужно!

– Сядешь на корабль! Поплывёшь со всем семейством подальше от наших берегов. Куда захочешь, поплывёшь!

– Деяну надо в Царьград!

– Хоть в Царьград, хоть в Магриб. Куда угодно!

Фиалковые глаза сверкнули. Женщина сдёрнула с головы шаль, обнажив длинные, с едва заметной проседью косы. Цуриэль внимательно рассматривал рисунки на её лице: тонкие, извилистые шрамы и разноцветные линии – цветы, птицы, причудливые орнаменты. Его старая, обременённая несносным тюрбаном голова была совсем пуста. В ней царил барабанный бой. Бум, бум, бум! Что за пытка этот гул!

– Сколь же многолико гойское племя! – только и смог пробормотать Цуриэль.

Женщина усмехнулась в ответ. Отстранив его властным жестом, она двинулась в толпу. Цуриеэль смотрел, как она лавирует между мечущимися в безумии людьми. В правой руке она сжимала маленький колокольчик. Его печальный звон тонул в криках и монотонном грохоте барабана. Правая её рука крепко сжимала край шали. Женский убор невзрачной тряпкой волочился по пыли следом за своей владелицей, которой странным образом удавалось избегать нечаянных и намеренных ударов. Она всматривалась в толпу и она нашла искомое. Им оказался разнесчастный князь Давыд, ухитрившийся забраться под одну из золочёных повозок Иегуды. Тат склонилась над ним, взмахнула шалью раз и другой, прикрыла ею князя. Внезапно грохот барабана утих, и стали слышны звон колокольчика и тихое пение Тат. Цуриэль припомнил, что слышал уже этот странный, похожий на гул набата голос, выводивший слова на непонятном ему языке, в самом начале драки.

* * *
Она пела любимую песню отца – ту, что часто певал и он сам, когда буйные ветры прижимали ковыли к отвердевшей от холода земле. Тогда стада страдали от мороза и бескормицы, а песня отца умиротворяла буйство духов воздуха. Они переставали терзать землю, улетали к дальним вершинам Каз-Каза, засыпали на время в ледяных пещерах. Тат посмотрела в лицо князя Давыда. Телесную боль и страх, алчность и любострастие, гордость лишь едва-едва приправленная благоразумием, тягостное, вечно гноящееся злопамятие видела она. Князь Давыд хрипел, мотал головой. В его холодных голубых глазах застыл страх. Тат видела в них обезображенное лицо Твердяты и оскаленную, перепачканную человеческой кровью пасть Олега. Тат отвернулась, спрятала в кармашек колокольчик, попыталась приподнять князя за плечи. Тяжёленек оказался управитель Тмутаракани и становиться на ноги не желал. Тат, тяжело вздохнув, запела другую песню – любимый напев бабушки-аланки – верное средство для преодоления упрямства и болезненного подсебятничества. Князь Давыд пошевелился, глянул на Тат осмысленным взором, тень улыбки мелькнула и пропала. Тат приложила руку к его лбу, провела ладонью по бороде, снова попробовала приподнять, проговорила тихо:

– Поднимись, витязь!

Чьи-то сильные руки помогли ей поставить князя на ноги. Гортанный, простуженный морскими ветрами голос проговорил на языке русичей:

– Князь Давыд – достойнейший из воинов. Надо пегевязать его ганы. Я помогу тебе, женщина.

Тат с пристрастием осмотрела обветренное лицо незнакомца, его странный головной убор, украшенный пером невиданной птицы.

– Меня зовут Амигам. Я вожу по могю когабли, – он зачем-то снял с головы убор и помахал им перед лицом Тат.

– В чём твоя корысть? – просто спросила она.

– О мудгейшая из мудгых жен! Пгеклоняюсь пегед твоей кгасотой! – улыбка незнакомца больше походила на оскал жаждущего любовных утех суслика, но Тат всё же решила пока не прогонять его.

Амирам оказался чрезвычайно силён. Он позволил окончательно сомлевшему князю опереться на свое плечо и, обхватив рукой за бочкообразное чрево, быстро повёл к княжескому терему.

– Я чгезвычайно впечатлён багабанным боем! – бросил Амирам, оборачиваясь. – Настоящее искусство наделяет души подлинным востогом! Твой сын – волшебник, женщина!

– Меня зовут Тат! – крикнула она вослед Амираму. – Тат! Тат!

– Я газыщу тебя, о многомудгая! – отозвался он.

* * *
Между тем жизнь на площади налаживалась, толпа редела. Дружинники князя принялись собирать раненых. Кто-то уж взвыл над убитыми высоким голосом, на надрыве. Ребятушки хлопотали сноровисто, не заботясь об участи князя, не обращая внимания на Иегуду Хазарина. Толпа зевак таяла, народ разбредался прочь с площади. На короткое время узкие улички Тмутаракани наполнились народом. Огромный серый пёс тоже куда-то запропал, скрылся бесследно, будто и не было его. Его жертвы в растерянности рассматривали изорванную одежду и кровоточащие раны – следы укусов. Небо опустело. Больше не висел над пылью крестообразный силуэт. Тат доставала из складок одежд маленькие матерчатые свертки, с поклонами подавала их раненым горожанам, ни на минуту не переставая петь. Цуриэль плёлся следом за ней, время от времени дергая её за край шали.

– Укроти своего мужа, – бормотал он. – Спой для него одну из своих чудодейственных песен, ведунья!

* * *
Демьян, тяжело дыша, смотрел на Иегуду Хазарина и не видел его. Солнце, опускаясь к морскому горизонту, светило Иегуде в спину. Твердята, помутившимся от ненависти взором, видел лишь размытое очертание, слышал лишь собственную ненависть.

– Вижу божью тварь, – выдохнул он. – И тебя я должен убить…

Твердята поднял окровавленный тесак. Он снова услышал пение Тат. Но на этот раз голос её звучал тихо, печально, устало, будто она пела колыбельную. Колеблемое ветром море ковыля, туманный осенний рассвет, силуэты коней в голубоватой дымке, остывающая зола в костре – всё было в этой печальной песни. Не стало палящего зноя, не стало глумливого любопытства разноплемённой толпы, земля впитала пролитую кровь, зажили раны, забылась ненависть.

– Оставь пустые потуги, Демьян! – Иегуда сделал знак прислужнику, и тот помог ему сойти с седла Колоса.

– Ты бесстрашен, Юда! Всегда таким был! – проговорил Твердята.

– Правда на моей стороне. Чего мне бояться? – усмехнулся Иегуда. – Ты же веришь в торжество правоты, Демьян?

Он приблизился к Твердяте, стал лицом к лицу. Теперь Твердята стал припоминать его черты. Годы валились к ногам тмутараканского торгаша, словно попусту выпущенные стрелы, не причиняя ему никакого вреда. Всё так же пронзителен был взор глаз, так же по-девичьи округлы черты красивого лица, так же девственно гладка кожа на высоком лбу. Только в кучерявой тёмной бороде добавилось серебристых нитей, да тяжелее стали самоцветы, нанизанные на его пальцы. Всё так же отважен был Юда, бестрепетно, с любопытством рассматривал его обезображенное лицо.

– Да, минули те времена, когда ты, Демьян, напоминал обличьем красотку варяжского племени, – проговорил наконец он. – Теперь твое лицо приобрело мужские черты. Скоро увечья, нанесенные тебе Володарём, скроет борода, и ты снова станешь желанным женихом для своей Елены. Брось оружие наземь. Уйми ненависть. Она ещё понадобится тебе в другом месте.

– Володарь? – прохрипел Твердята. – Нет! То был не Володарь! Я помню… я видел врага…

Твердята запнулся, задумался. Чья-то твёрдая рука крепко взяла его за запястье, но он не позволил ей вынуть оружие из руки. Твердята понял – это Тат стоит совсем рядом, за его правым плечом.

– Где он? Где Володька?

– Так ли должны беседовать старые товарищи? – отвечал Иегуда. – Мы стоим посреди площади, на виду у праздных зевак и завшивленных голодранцев. Мы не вкушаем яств, мы не пьём тонких вин. Приходи ко мне в дом. Отдохни, смой следы долгой дороги. Мы поговорим. Нам есть что обсудить.

Твердята не мог сопротивляться соблазнительным речам. Тихий голос Тат вторил им, сливался в созвучие, поддерживал так, будто Иегуда пел песнь, а Тат играла мелодию на кобзе. Твердята смотрел на дружинников князя Давыда. Часть из них покинула площадь. Другие же остались стоять неподалёку, сжимая в руках изготовленные к бою клинки.

– Тмутаракань – не то место, где ты можешь осуществить свою месть, – проговорил Иегуда.

– Отдай коня…

– Коня продал мне князь Володарь Ростиславич, потомок достославного рода Рюрика, и этот конь – его военная добыча. Я заплатил за него хорошие деньги. Но так и быть. Я согласен уступить его тебе за десять гривен. Небольшая плата за верного товарища!

– Я неимущ…

– Деньги – дело наживное, – усмехнулся Иегуда. – Настанут лучшие времена, и Колос снова станет твоим. А до той поры он мой.

Иегуда подал знак челяди, и ему помогли взобраться в седло присмиревшего Колоса. Твердята обернулся к Тат. Она стояла совсем рядом. Её тело с головы до пят закрывала шаль цвета сохлой травы.

– Приходи в мой дом. Тебе известно, где он? – повторил Иегуда с высоты седла. – Приходи. Я буду ждать. В этом городе никто не тронет тебя, если ты не станешь бунтовать и подчинишься нашим законам.

– Вашим законам?

– Да! Мы мирные торговцы. Выгода правит этим миром. Наша выгода! Нам не нужны кровь и драка. Нам нужен барыш.

Иегуда пустил Колоса шагом. Твердята смотрел, как колеблется золотая грива. На миг ему почудилось, будто он воспаряет над площадью. Вот сильные крылья возносят его вверх, к куполу храма. Вот он смотрит с невообразимой высоты на спокойное море, на мачты, на раскрытые паруса выходящих из гавани кораблей. Ему хочется услышать шелест тихого прибоя, но он слышит только песнь Тат.

– Демьян Фомич! Батюшки святы! Да ты весь в крови! – проговорил знакомый голос, но то была не Тат.

Твердята обернулся. Перед ним стоял черниговский уроженец Миронег, залитый помоями, с всклокоченной бородой, похмельный, весёлый.

– А я утёк! – он раздвинул бороду, явив миру неровный ряд зубов. – А ты – нет. Я наблюдал побоище из-под забора. Там вон… Да ты силен, паря! Да ты – витязь! Недаром нахваливал тебя князь Владимир Ярославич! Дескать, Твердятушка не только гривны счесть умеет, но и повоевать… повоевать…

Он махнул рукой в сторону узкой улички, одной из тех, что берут начало от соборной площади. Твердяту обдало отвратным духом несвежей рыбы.

– Там мы с добрыми мирянами распили малую корчажку бра-а-аги… Пока суд да дело выкатили бочку. Кто хотел – опохмелился, а кто-то и наоборот. Как жить, Демьян Фомич, если с самого утра во рту не было маковой росинки? Тут всякие дра-а-аки, непотребство в виду храма. Нехорошо! Грех! – Миронег дышал ему в лицо ягодным духом молодой браги.

– Поди прочь, докучливый! – и Твердята хлопнул его тесаком пониже спины. Хлопнул плашмя, но силы не умерял. Миронег подскочил, схватился обеими руками за зад:

– Эх, я, черниговский дурачок! Подошёл к воину в разгар сражения! Неуместно! Глупо! – из его пьяных глаз брызнули слёзы.

– Ступай, Капуста! Иначе по-другому проучу!

– Ты прости их, Твердятушка! – Миронег утирал пьяные слезы подолом рубахи. – Прости! Тело твоё стало здоровым, а дух всё ещё болен. Кипит в душе ненависть, распирает, рвёт душу. Прости, и жизнь сделается лё-ё-ёгкой, подобно пёрышку цапли взлетишь ты! А я старался, очень старался! Бегал по городу весь в поту. Наконец Богородица сжалилась, привела мне навстречу богатыря-Бугу с его барабаном. Эх, жаль, мне степное племя! Молоко коз и кобылиц – вот и вся милость, ниспосланная им!

Твердята поначалу смотрел на него с недоумением, но Миронег скоро стал надоедать ему. Тогда он ухватил черниговского уроженца за ворот рубахи и рванул, отбросил на сторону, словно негодную ветошь. Миронегу не удалось удержаться на ногах, он рухнул в пыль. Твердята занес оружие для удара.

– Умри, Володька! – прохрипел он.

Внезапно кто-то крепко ухватил его за запястье, ловко вывернул руку, вынул из ладони тесак. Твердята вздрогнул. Песнь утихла, но Тат оказалась совсем рядом, впилась в него фиалковыми очами. Почему и от неё пахнет хмельным? Откуда этот песий смрад? Твердята тряхнул головой и узрел наконец Миронега. Черниговский уроженец, охая, ползал в пыли.

– Аппо спасал тебя как мог! – серьёзно проговорила Тат. – Он верный товарищ. Не хотел, чтобы ты в одиночку сражался со столь славными воинами. Управитель этих мест оказал тебе честь, пригласив в свой дом. Тебе нужно чисто вымытое тело и свита. Вам обоим, тебе и Аппо, надо посетить баню.

* * *
Тат проводила его до ограды Иегудиного сада. Они остановились у низенькой двери – входа в сад. Над их головами возвышалась высокая каменная кладка. За ней, на ветвях ореховых деревьев, задорно щебетали птицы. Улица была пустынной в этот вечерний час. Только каменные заборы вдоль дороги, за ними, под сенью садов – дома богатых горожан. Редкие прохожие – господская челядь да торговцы-лоточники – проходили мимо них, задерживая изумлённые взгляды на Твердятином лице, закрытом синим платком. Твердята положил руку на кованое кольцо. Стукнул им один раз и второй, и третий. Когда за белёной каменной кладкой зашлись лаем хозяйские псы, Тат остановила его, знакомым жестом поправила на голове шаль, разыскала в дебрях своих одежд полотняный мешочек. Как обычно, не обращая внимание на его молчаливое сопротивление, сунула находку в его поясной кошель. Бросила коротко:

– Ступай…

Она шла по улице стремительно. Так узконосая ладья рассекает воды сонной речки. Широкие кроны платанов взымались над каменными оградами, бросая под её ноги густые тени. Фигура Тат, с головы до пят закутанная в шаль, мелькала меж ними из тени на свет, из тени на свет. Редкие прохожие, казалось, не замечали её. Один лишь Твердята мог видеть, как она выходит из тени на свет, из тени на свет. Он обождал, пока она скроется из вида, и потянул на себя дощатую, окованную железом дверь.

* * *
Цуриэль встретил его низким поклоном. Он стоял прямо за дверью, молчаливый и насупленный, словно давно уж поджидал тут Твердяту, досадовал на его опоздание, но не смел попрекать. Шествуя следом за старым воспитателем Иегуды к дому, Твердята высматривал за густой листвой крыши дворовых служб. Где-то там томится в плену его Колос. Вот они вышли на небольшую, посыпанную мелкой галькой площадку. Вот колодец, вот широкий зев амбара. Рядом строение поменьше. Из распахнутых ворот выглядывает сумрак. Пахнет запаренным зерном и конским навозом.

– Здесь ли конюшня, достопочтенный? – Твердята обращается к Цуриэлю по-гречеки, стараясь правильно выговаривать слова. Пыжится, словно отрок-школяр, нетвердо знающий урок.

– Здесь… – Цуриэль оборачивается. Твердята видит его узкое лицо. Чёрные глаза-бусины сверкают из-под огромного тюрбана. Вдоль впалых щек вьются сизые пряди. Твердята кладет ладонь на рукоять тесака.

– Дозволь повидать коня, – тихо говорит он, и собственный голос кажется ему чужим, а послушная, ловкая десница наливается чугунной тяжестью.

– Ты желанный гость в этом доме! Проси, чего хочешь – получишь просимое!

Цуриэль жестом приглашает его, и Твердята снова идёт следом, неотрывно глядя на пестрый шёлковый тюрбан. Они пересекают задний двор дома и входят под крышу конюшни.

– Колос-колосок! – завет Твердята. Ему отвечает радостное ржание и гул тяжёлых копыт, ударяющих в пол.

Цуриэль удаляется, пятясь, не сводя колючего взора с Твердятиного тесака.

* * *
Они долго стояли обнявшись. Поначалу Твердята молчал, прижимаясь лицом к морде коня, прислушивался к его дыханию, осторожно проводил ладонью по золотой гриве. Шумное дыхание коня, ароматы запаренного зерна и конского навоза, едва слышная мышиная возня под щелястым дощатым полом, урчание кота, примостившегося подремать под самой крышей, на перекрестье стропил, голоса слуг в отдалении. Твердята обнажил лицо, не думая о том, что кто-то может напугаться его вида. Но вот прошмыгнула с ведром помоев юная прислужница, косенькая девочка лет тринадцати, ударила о косяк деревянным боком ведерка. Твердята обернулся на звук, глянул на девчонку, прочёл в ответном взгляде ужас и отвращение. Девочка порозовела, отвернулась, кинулась из полумрака конюшни на улицу, на свет. Всё, как обычно. Он ужасен, его боятся. Твердята вздохнул, отвернулся, принялся искать расшитое шёлком изделие дочерей Тат – полюбившийся ему синий платок.

– Вот видишь, друг! – проговорил он. – Я беден нынче и не смогу выкупить тебя из плена. Я не могу даже убить Иегуду. Вот видишь…

– Любопытно, – незнакомый голос прозвучал совсем близко, но Твердята не слышал звука шагов.

Как удалось незнакомцу подойти так близко? Твердята обернулся. Ему приходилось, и не раз, видеть этого человека в городе. Не единожды они встречались в корчме, но в последнюю их встречу на незнакомце был надет бронзовый кованый нагрудник. Твердята запомнил чудное, покрытое зеленоватой патиной изображение крылатого змея.

– Амигам Лигуиец – моё имя. Я воин и купец, такой же, как ты. Я – шкипег, как никто другой, – проговорил человек. – А ты – Демьян Твегдята, новгоодский человек. Тебя многие знали и в Константинополе, и в Антиохии, и в крепостях Тавгики, и даже в Авиньоне!

Улыбка Амирама показалась Твердяте хищным оскалом оголодавшей крысы, но в его тёмных глазах плясали задорные чертенята, и Твердята решил не прогонять Лигурийца.

– Я прощаюсь с конём, – бросил Твердята, надеясь на понимание, но Амирам не ушёл.

– Хогоший конь. Иегуда купил его по случаю, и не догого… – продолжал Лигуриец.

– Колос был моим много лет, а теперь я должен оставить его…

– Ты намеген плыть в Константинополь? На чём? Когда?

– Видимо, ты плохо понимаешь язык ромеев, – проговорил Твердята, оборачиваясь к Амираму.

Новгородец снова обнажил лицо и холодно уставился на собеседника.

– Я пришёл попрощаться с другом. Не мешай мне!

– Ого-го! А мне доводилось видеть гожи и постгашнее. Я и сам-то не кгасавец, но ты замечательно хогош!

Амирам, звеня подкованными башмаками, вышел из конюшни. Твердята снова повязал лицо платком и отправился следом.

Его ждали в покоях Иегуды.

* * *
Твердята ступил под своды знакомой галереи. Слева, за рядом колонн, шелестели струи фонтана, справа, с отделанной розовым мрамором стены, на него пялились пустые глазницы львиноликих барельефов. Они вошли в полутёмный зал, окнами выходивший в сад. Через кованые решетки окон сочился уличный зной. Твердята услышал журчание воды и направился на звук. Он стянул с головы шапку, не открывая лица. Он видел силуэты двоих мужчин, полулежавших на низких, усыпанных подушками ложах. Один из них – хозяин дома Иегуда Хазарин. Другой – князь Давыд Игоревич. Более никого в комнате не было. Твердята прислушался. Ни шевеления, ни чавканья, ни скрипа сыромятных ремней, ни звона металла не услышал он. Не дожидаясь приглашения, новгородец уселся неподалёку от чаши небольшого фонтана, прямо на груду шёлковых подушек, а тесак положил рядом.

– Зачем скрываешь лицо, Демьян? – тихо спросил Иегуда.

– Не хочу показывать миру свою скорбь, – Твердята скривился.

– Нам твоя скорбь не в тягость.

Твердята не мог отвести взгляда от лица князя Давыда. Управитель Тмутаракани возлежал на шёлковых коврах, подложил под мятые бока подушки, сжимая мощной дланью серебряный кубок. Его раздутое, набрякшее от возлияний лицо выражало неизъяснимое страдание. Он, словно опухший от долгого плача младенец, пялил на Твердяту покрасневшие буркалы. Алые его губы, яркие, сочные в обрамлении белокурой бороды, заметно дрожали. Он посматривал на Твердяту с опасливой обидой недоросля. Но из-под личины свежеостриженного агнца то и дело выглядывало дьявольское рыло. Успокоительные речи Иегуды лились, вторя журчанию воды. Хазарин поминал их старую дружбу, удачи, богатую поживу, задорную молодость, дальние морские походы, опасности, отчаянные стычки с гулящими людишками, коими изобилуют большие торговые порты и тихие, заветные гавани, в которых прячут добычу пираты. Твердяту мучила жажда и, отринув стеснение, он выхватил из лапищ управителя Тмутаракани кубок, дополнил его холодной водой из фонтана и выпил залпом, в два глотка.

– Ты обидел меня, Демьян, посёк железом ни с того ни с сего. – Князь Давыд заговорил внезапно, прервав хозяина дома на полуслове. – А я не брал твоих коней, не присваивал твоего богатства, не увечил тебя.

Твердята вскочил на ноги. Рука его сжимала ножны. Князь Давыд зарылся в подушки, Иегуда же не выказал никаких признаков беспокойства. Где-то за стеной, под сводами галереи простучали торопливые шаги. Твердяте внезапно сделалось скучно, рука его ослабела, разжалась, ножны беззвучно упали на ковёр.

– Помилуй нас, Демьян! – снова заговорил Иегуда. – Позволь нам тебя уговорить, позволь помочь тебе. Давыд Игоревич неповинен в твоих бедах!

– Почем тебе знать, Юда?! – взревел Твердята. – Ты не был той ночью в степи! А я был там! Меня настигла беда на пути в Тмутаракань! Я шёл к тебе!

– Мне непросто судить, – Иегуда задумался, сомкнул унизанные самоцветами пальцы. – Какой только нечисти ни таскается по степи. На нас совершают набеги! Если б не дружина Давыда Игоревича, и нам бы не поздоровилось! Если ты заботишься о конях, кои были твоим достоянием, но в силу печальных обстоятельств стали военной добычей Володаря Ростиславича, то я готов уступить тебе…

Иегуда на мгновение остановился, пристально уставился на Твердяту. Но помыслы новгородца оставались темны для него.

– Твои люди безобразничают в городе! – прорычал князь Давыд. – Чинят мне убыток, обижают мою челядь. Твой спутник, некий Миронег, что ни день дерётся в корчме с моими приближёнными, портит их имущество, ворует. Сколько ещё бед принесут они нам? Твой враг сейчас в Царьграде. Нанялся на службу к патрикию. Жирует, пирует вместе с дружиной.

– У меня нет людей. Не осталось слуг, я потерял всё благодаря тебе… – болезненно скривился Твердята. – А Миронег? Он не мой. Он родич Владимира Черниговского. Путешествует в Царьград. Случайный попутчик.

– Те, кто приходят к нам случайно, никогда не ошибаются дверью, – вставил Иегуда.

– Я не брал твоего! – Давыд вскочил с места. – Володька был с Пафнутием в ту ночь! Я непричастен! Они столковались со степняками! Сообща тебя пограбили! Они увели твоих коней! Они забрали твой товар! Но подлые промыслы не помогли Володьке! И вот что я тебе скажу: правильно ты Пафнутия посёк! Поделом ему! Не он ли твою морду испоганил?

Твердята сдёрнул с лица платок.

Давыд не дрогнул, снова уцепился взглядом за Твердятино лицо, помолчал, приободрился.

– Что ж, твои раны не так страшны, – дело рук степных всадников. Да и у кого из нас рожа-то цела? Посмотри хоть на мою! – князь Давыд захохотал, ухватился за располосованное брюхо, притих, зыркнул на Твердяту свирепо.

– Зато теперь-то ты знаешь, что значит быть настоящим воином, – вставил Иегуда. – А мы, твои старые товарищи, готовы помочь, подставить плечо. Говори: чего хочешь!

– Отдай коней! – буркнул Твердята.

– Отдать? – Иегуда перестал улыбаться. – Я высоко ценю мужскую дружбу. Но женщины! Но любовь к ним! Рыжая кобыла останется в Тмутаракани. Да и коня мне жаль. Я заплатил за него полновесной монетой. Откуда мне было знать, что конь твой? Предъяви счёт Володарю! А я как старый друг помогу тебе по-другому. Мой Амирам доставит тебя к берегам Боспора. «Единорог» – прекрасное судно. Отправляйся к невесте, Демьян! В Константинополе ты найдёшь и своего врага, и свою судьбу!

Иегуда вскочил, забегал по комнате. Твердята, будто сквозь сон, слышал его длинные тирады. Иегуда волновался, время от времени переходя с греческого языка на арамейский, путаясь в словах и полах длинного одеяния. Твердята плохо понимал смысл его витийств. Он заметил лигурийского корабельщика, он слышал звон металла – Иегуда, хмурясь, отсчитывал золотые монеты. Кто платил, кому и за что? Твердяту это совсем не волновало. Он наблюдал за кривляньями крючконосого старца в тюрбане – старого воспитателя Иегуды. Старик воздевал к потолку руки, просил о чём-то и едва не плакал. В конце концов суета утихла, сделка была совершена.

* * *
– Послушай, новгоодец! – Амирам следовал за ним по узким уличкам Тмутаракани.

Они двигались в сторону моря. Твердяте хотелось ещё раз перед тем, как отойти ко сну, посмотреть на бескрайний простор, который скоро вновь, в который уже раз, поглотит его, чтобы выплюнуть на золотом берегу Царьграда.

– Эй, как там тебя! Демьян!

– Чего тебе?

– Нам пгедстоит плавание по бурным водам…

– Плавал, и не раз. Русское море исходил вдоль и поперёк…

– Я могу тебе помочь… – не отставал Амирам. – Не думай, что я пгостое огудие в гуках Иегуды.

Твердята обернулся, наткнулся взглядом на хищный оскал Амирама.

– Говори!

Новгородец шёл к морю быстро, переходя с шага на бег. Вот уж на фоне закатного горизонта перед их взорами воздвиглась ломаная громада крепостной стены.

– Я могу вегнуть твоего коня, за ответную услугу.

Твердята снова обернулся. Лицо Амирама скрывала густая тень, но Твердята знал – Лигуриец улыбается.

– Что я должен отдать за коня?

– Ты должен пгедать…

Твердяте вдруг стало трудно дышать. Свежий морской воздух сделался вязким, тягучим.

– Кто же из моих спутников глянулся тебе, Лигуриец? И главное – на что?!

Где-то совсем рядом, может быть, на соседней улице, прошуршали тихие шаги, брякнул металл и снова всё утихло. Тмутаракань накрыла безмолвная, муторная ночь полнолуния.

– У тебя дгужная семья, хоть и немного стганная, – Твердята чуял, что Лигуриец снова скалится. – Стганная семья стганника…

– Кого ты хочешь? Говори!

– Того пагня, что стучит на багабане. Нет цены такому пагню на дгомоне!

– А если Юда не отдаст коня?

– Отдаст! Не сомневайся!

* * *
Твердята вышел на берег. Вот он, «Единорог», тихо покачивается на лунной дорожке. Нос галеры хищно изогнут, брюхо лижут медленные волны, игла мачты пронзает лунный диск. На корме мерцает едва различимый огонёк. Гладкая поверхность воды отражает его трепетное мерцание. Твердята засмотрелся на корабль Амирама. Красивый, подобный едва прирученному морскому зверю, он манил своей хищной отвагой. Новгородцу захотелось взойти на него, ощутить ступнями, как вздымается грудь моря, услышать треск парусов на ветру, унестись к горизонту. Захотелось потеряться там, где море соединяется с небом, где нет ничего, кроме воли и волн.

– Мы поплывём по морю?

Твердята обернулся на голос. Печальная морда белой верблюдицы взирала на него с обычным своим равнодушием. Миронег вяло дергал за узду, тщетно пытаясь понудить животное преклонить колена.

– Я уж привык на верблюдах, зад приспособил, – продолжал Миронег. – Неужто настала пора отдаться воле волн?

– Божьей воле, Капуста, – поправил Твердята.

Новгородец снова уставился на колеблемую водами лунную дорожку.

– А может быть, и правда?

– Что, Демьянушка?

– Может, Бога нет? И живут там, под волнами, среброликие русалки, греческое божество Нептунус… а там, за проливом Золотой Рог, в набольшем Средиземном море, на островах обитают разные чудные существа. Они снисходительны к нам, людям, и предательство не почитают таким уж большим грехом.

Миронег завозился, завертелся в седле, снова принялся дергать верблюдицу за узду, дрыгать ногами. Он едва не потерял чувяки, уговаривая верблюдицу опуститься на колени. Наконец Миронегу удалось покинуть высокое седло, он слез неловко, зацепился ногой за ремень сбруи, упал вниз лицом в пыльную траву. Верная рука Твердяты подхватила его, не то сверзился бы он с утёса на выглаженный прибоем песок.

– Нехорошо, – бормотал Миронег. – Нехорошо в бытии Божием сомневаться. Или страх утратил?

– Придётся преодолеть страх, – отозвался Твердята.

От Миронега изрядно несло свежим перегаром, и Твердята почёл за благо отстраниться, но черниговский уроженец плёлся следом, забегал наперед, засматривал в лицо. Его бессвязное бормотание лезло в уши, подобно зуду неугомонной мухи.

– Не страдай, Твердятушка! Умоляю простить обидчиков! Дай сердцу покой! Дай душе выздороветь! Живи!

– Отзынь, Капутста! – Твердята махнул рукой.

Твердята и не думал бить Миронега, но услышал глухой стук, понял, что тот повалился наземь. Невмоготу было смотреть на нетрезвую рожу, но Твердята заставил себя обернуться.

– Я прошу тебя за них, Демьян Фомич! – Миронег корчился в пыли, тщетно стараясь подняться на ноги.

Твердята внезапно развеселился. Хищный вид дромона, излияния Миронега, его пьяная возня, его слипшиеся патлы – всё казалось Твердяте забавным.

– Ты почто, Миронег, с княжескими приближёнными подрался? – Твердята пытался сдержать смех и говорить строго. – Куда тебе биться, друже?! Я лишь едва рукой махнул, а ты уж катаешься в пыли…

– Так противные они, друже, – вяло отвечал Миронег. – Эх, всякая-то шваль при княжеском дворе скоморошничает. А эти особенно подлы, да к тому пьяны, немыты. Смердят, будто псы бездомные. Грешны блудом телесным и волхованием…

– Мне трудно, Миронег! – Твердята задрожал. – Меня терзает обида!

– Неутолённая жажда мщения? – Миронег печально улыбнулся, и лицо его странно преобразилось.

Такие лики доводилось видеть Твердяте в Киеве. Наверное, то было в храме, в иной, давно потерянной жизни. Он и сам тогда был красив, богат, удачлив. Твердята отвернулся, пряча предательские слёзы.

– Если промысел Божий споспешествует нам с тобой, друг Твердята, ступить под благословенные своды Святой Софии Константинопольской, мы помолимся с тобой… – продолжал Миронег.

– Молитвы – удел смиренных, а я смириться не могу! Не сейчас!

Но Миронег не слушал его.

– …преклонив колена, попросим мы избавления от обид. Об избавлении от греховной тяги к отмщению попросим.

Миронег молился, Твердята плакал. Из-за спины прибрежного утёса изливались на них первые рассветные лучи.

С наступлением утра, утомленные ночным бдениям, разбрелись они в разные стороны, будто чужие. Тверядта отправился вдоль городской стены, за город, где неподалёку от шумливого родника дрых, подёргивая лапами, Олег – верный сторож и прилежный пастырь, он даже через глубокий сон слышал каждое движение в округе. Его большой коричневый нос ловил приносимые ветрами известия. Огромный пёс валялся на боку перед входом в их палатку. Вокруг стояли или лежали их верблюды. На окрестных кустах предусмотрительная Тат развесила мешочки с истолчёнными в мелкий порошок костями летучей мыши, для отвода алчных и вороватых глаз. Там Твердята засыпал крепко, там чувствовал себя как дома. Он знал – вечером явится Тат, пригонит редеющее с каждым днём стадо с пастбища, подоит козу, долго, до самой полуночи, будет сидеть рядом с ним, наблюдая, как языки пламени жадно облизывают тощие плети хвороста.

* * *
Миронег же побрёл в иную сторону. Испытывая постоянное, сосущее, неутолимое чувство голода и неукротимую тягу к ягодной браге, черниговский уроженец отправился к родимой корчме – высокодоходной собственности достопочтенного Феоктиста. Там он нашёл всё потребное для православной души: добрую брагу, свежеиспечённый рыбник и достойного прекословщика.

Когда дощатая дверь распахнулась, впустив в корчму солёный дух морских волн, сдобренный ароматами рыбьих потрохов и древесной смолы, спор Миронега и Борща готов был уж обратиться доброй дракой. Явился разгневанный Аврилох. Гусак, растопырив крыла, принялся кружить возле Миронега. Магическая птица шипела, как раскалённая жаровня. Миронег отпихивал ворога ногой, но гусь не унимался, знай себе, щипал черниговского уроженца за порты.

– Ученик антихриста! – вопил Миронег. – Божья кара на безумные головы! Вся сила в гусе! Ха-ха-ха! Антихристы!!!

Миронег изловчился, схватил гусака за шею. Казавшееся дородным тело на деле оказалось удивительно легким. Изготовившись принять телесные муки в виде более чувствительных щипков и биения крыл по щекам, Миронег взвыл заранее, крепче сжал шею птицы обеими ладонями, рванул, не умеряя силы. Раздался отвратительный хруст. Крылья гусака опали. Тело гусака тяжело грянулось на пол. Миронег дрожал:

– Эй, старух-ха-а-а… – хрипел он. – Жа-а-а-арь гусяа-а-а…

– Сейчас Возгарь взойдет сюда! Сейчас! – шипел Борщ, сглатывая рыдания. – И ты воочию узришь его мощь!

Возгарь вошел торжественно, облачённый в новую тунику бирюзового шёлка. Прямой стан был покрыт шерстяным плащом, расшитым вензелями. Широкий лоб – украшен бронзовым венцом с тусклыми каменьями. Волхв шествовал по залу стремительно, ударяя в пол посохом при каждом шаге. Полы его плаща трепетали так, словно их раздувал ветер. Миронег торопливо дохлебал брагу, бросил ковш на стол, вскочил. Борщ не успел и глазом моргнуть, а его наставник уже валялся на полу, попираемый босыми ногами Миронега. Черниговский уроженец старательно орудовал, отобранным у волхва посохом, топтал Возгаря босыми ногами, приговаривая:

– Позорься, служитель богомерзкого культа! Антихрист, корыстный прихвостень скупого жидовина! Предатель предателей! В преисподней твоё место, а не в честной корчме!

Возгарь елозил по полу, уворачиваясь от ударов собственного посоха. Голосил, изрыгая непотребства и богохульства, бестолково махал руками, силясь отобрать у Миронега посох. Так они катались по полу до полного изнеможения. Их уняла хозяйская челядинка, аварка Айсара. Добрая женщина выплеснула на драчунов ушат вонючих помоев. Тогда оба – и Возгарь, и Миронег – сопровождаемые безмолвным Борщом, неистово бранясь и распространяя ужасную вонь, поплелись на морской берег мыться.

Горбатая старуха прибрала обломки посуды, ощипала и выпотрошила мёртвую птицу. Когда под утро следующего дня едва живой Борщ вернулся в корчму, то увидел, что Аврилох подкармливает топлёным жирком веселые огоньки в очаге.

* * *
Утомлённый обильными возлияниями и дракой, омытый солёными водами моря, Миронег улёгся на бережку, в тени утёса. Сладкий сон сморил бедолагу. Во сне к нему явилась Тат. Она танцевала для него, она пела чарующие песни, она ходила босыми ногами по горячему пеплу едва остывшего костра, и её обнажённое тело овевали степные ветра. Миронег тянул к ней руки, и она позволяла трогать своё твёрдое и упругое, как у юноши, тело. Она расплетала косы, позволяя ветерку играть волосами. Она поддавалась на ласки Миронега, становясь покорной и податливой. Миронег осыпал её поцелуями, щекотал усами, слизывая солёные брызги с кожи, а она смеялась незнакомым, неведанным ему ранее, беспечным смехом. Но вдруг что-то спугнуло её. Тат схватила с земли шаль, закуталась в неё, по своему обыкновению, с головы до пят да и побежала по берегу, понеслась быстро, будто низко летящая чайка.

– Красивая баба, но больно уж своевольная. Да и к тому ж колдунья она. Причём колдунья чужая, не нашего роду-племени. Степным, тёмным богиням поклоняется, – говорил премерзкий, всезнающий, самонадеянный голосишко. – Такую захочешь прибрать к рукам – выйдет боком! Да и не до баб сейчас. Давыдушка при деньгах оказался, расплатился. Полна мошна монет! Пора садиться на корабль, да и за море!

Миронег почувствовал сначала знакомое томление под ложечкой – предвестие рвотных позывов. Он пытался разомкнуть веки, но они проявляли непокорство – ни за что не хотели открываться. Миронег силился поднять руки, потереть глаза, но и руки не слушались его. Тогда черниговский уроженец попытался повернуться на бок. Успешно подавив стон, не издав никакого иного шума, повернулся на правый бок, подтянул колени к груди. Только тогда удалось приоткрыть левый глаз. Он увидел картину, сделавшуюся для него за время пребывания в Тмутаракани вполне обычной: гладкая, лишь слегка искривлённая волнами поверхность моря, лунная дорожка, чёрные силуэты кораблей, пришвартованных у причала. Более ничего. Однако премерзкий голосишко продолжал тревожить его слух. Болтливый самаритянин распинался совсем неподалёку. Наверное, он, а это, скорее всего, был Борщ, расположился в подбрюшье прибрежного утёса. Залез, поганец, в щель и распинается почем зря!

Внезапно постылое блеяние Борща разделилось на два голоса. Второй голос показался Миронегу более властным и басовитым.

– Велел нам досточтимый Цуриэль убедить владетельного князя в необходимости покупки двух ни на что не годных кораблей. Должен я испросить мнения Богово и донести его до князя в правильном толковании. Часть полученных за суда денег – наши. Но только если Давыд Игоревич купит их! Понимаешь? – гудел второй голос.

– Ах, ваше благочестие! – заскулил первый голос с интонациями Борща. – Будучи свидетелем вашего обряда, заверяю, что имей я средства, сам купил бы корабли! Клянусь светлым ликом Ярила! Ах, как вам было тяжело, мой господин! Он моего взора не сокрылось ваше одиночество…

– Бежать, плыть, лететь, подобно стае гусей! – воскликнул второй, властный голос. – Как только достопочтенный Цуриэль доставит деньги, тут же немедля на корабль и…

– Жалко гусака! Хороший был, умный! Слова трех языков мог понимать! – отозвался второй. – Я, ваше благочестие, до сих пор плачу. Да и куда нам плыть? Чем добудем себе хлеб за морем? Кому надобно там наше волхование, да и без гуся…

– У-у-у, проклятый Миронег! – вскричал второй голос. – У-у-у, вечно голодная прощелыга! Отвратный, любострастный и прожорливый…

– Довольно клясть христианина, – в беседу вступил третий голос, тихий, вкрадчивый, ранее слышанный, но не узнаваемый.

И уж он-то долгонько не умолкал. Бормотал возмутительные речи, многие имена поминал неодобрительно, подговаривал волхва к бессовестному вранью. Совратительные речи сопровождались сладостным бренчанием множества монет, воздыханиями удовлетворённой алчности, благодарным блеянием, преисполненным греховной гордыни хвастовством. А Миронег слушал ни жив ни мёртв.

– Всё сделаем как положено, досточтимый Цуриэль. Сильного призовём к борьбе, слабого – к смирению, – проблеял Возгарь. – Инда победит сильнейший!

С наступлением рассвета, когда заговорщики удалились по крутой тропе на прибрежный утёс, а море отступило с отливом, обнажив влажный, усыпанный ракушками песок, Миронег очнулся от тяжёлой дрёмы. Он умылся солёной водой, отжал исцелованные морскими волнами порты и рубаху, пробормотал, истово крестясь:

– Воистину, важнейшие вещи познаются через сны, посланные тобой, Господи!

Черниговский уроженец недолго размышлял. Прикинул тягость епитимьи, которой следовало подвергнуть себя после предания греху тайного соглядатайства, и поспешил следом за преподлыми заговорщиками по крутой тропке, ведущей к городским воротам.

* * *
Вот она – знакомая ограда. Миронег глубоко вдохнул благоухание цветов и полез наверх.

– Буду поститься, Господи! – приговаривал он, обдирая заголённое брюхо о шершавую поверхность каменной кладки. – Стану все требы отправлять исправно! Колени до крови сотру, но…

Затрещали колючие ветки, осыпались на заботливо обработанную землю лазоревые лепестки цветов – Апполинарий Миронег снова проник в Иегудин сад. На этот раз намеренно.

Он пробирался по садовым дорожкам то бегом, то ползком, тряс похмельной головой, припоминая дорогу, долго кружил между стволами, приминая тяжёлыми сапогами ухоженные цветочные грядки. Елозил пузом по влажной траве, скрываясь от пытливых глаз садовника. Так он достиг знакомого фонтана и смог напиться и освежить голову. Мироздание заиграло свежими красками, и пред глазами Миронега наконец возникла беседка. Да, это была она, укромная обитель, идеальное место для интимных бесед с глазу на глаз. Разросшиеся побеги скрывали собеседников от глаз посторонних. Их речи были непонятны шныряющей повсюду челяди, потому что беседовали они на ромейском языке. Впрочем, один из двоих знал латинский язык плоховато, то и дело сбивался на речь русинов, горячился, кричал. Миронег затаился под благоухающим, покрытым лазоревыми цветами и отвратительно колючим кустом.

– …Убью! – услышал он хриплый голос. – Ни к чему русскому князю твои лукавые плутни. Его давно уж считают мёртвым. Так пусть и отправляется к мертвецам! Да и кто хватится его? Он не княжеского рода!

– Его убить – проще нет дела! – отвечал ему голос тихий, но твердый. – Он так и сидит возле пристани, смотрит на море, словно смерти дожидается. Но как избавиться от Володаря?

– Тако же: убить!

Миронег дрогнул, заслышав звук удара. То ли от пережитых страхов и треволнений, то ли от ежедневного обжорства и перепоя, а, скорее всего, оттого что Иегудин сад являлся Богом забытым, проклятым местом, чрево Миронега снова взбунтовалось. Внутри Миронегова живота будто ожил сказочный змей, непоседливый, ядовитый. Поганая тварь заерзала, взрыгнула, принялась подстрекать несчастного Миронега справить нужду и малую, и большую, и незамедлительно, и не сходя с места.

– Пресвятые угодники! – прошептал он.

Он возился, постанывая, силясь унять непослушное чрево, которое то и дело давало о себе знать чередою непристойных звуков, но прислушиваться к разговору не забывал. Уж больно любопытным оказался разговор!

– Володаря так просто не прирежешь. Он воин, и при нём дружина, – говорил Иегуда Хазарин.

Миронег, стараясь не тревожить великолепие растений, подобрался поближе. Густа чащоба изумрудных листьев, надёжно прикрывает людские грехи. Плотно переплетены толстые стебли, не оставляют лазейки для Миронегова ока. Ах, вот и щёлка отыскалась. Миронег погрузил лик в душистый ковёр цветущего плюща – и едва не ахнул! Бородатый, краснолицый Давыд Игоревич умастил на коленях бочкообразное пузо. Сидит, пыхтит, большим ножичком поигрывает. Кушак снял, рубаху распустил, будто он и никто иной хозяин в этом доме. А между тем это не княжеские палаты! А вот и хозяин дома! Миронег нащупал на груди, сжал в ладони распятие, зашептал мысленно молитву, отгоняющую соблазн душегубства. Вот оно, Иудино семя! Проклятый торгаш! По чьему же образу такая красота изваяна? К горлу Миронега подступила тошнота, но он не мог отвести глаз от смуглого лица, украшенного печальными очами и ухоженной, изящно посеребрённой бородой.

– Неуютно мне, Давыдушка! – проговорил хозяин дома. – Неуютно мне ступать по родным камням, пока князь Володарь по белу свету расхаживает!

– Дак он за морем!

– Море-то можно и в обратную сторону пересечь! Когда князь Володарь возжелает вернуться на родину, не миновать ему Тмутаракани!

– Милости просим! – хмыкнул князь Давыд. – Встретим честь по чести!

– Ой, тяжко мне! Ой, трудно! – торгаш схватился руками за голову. – Не знаю, как и сказать! Более прочих боюсь главной из бед: нанести оскорбление твоей княжеской чести.

Миронег во все глаза смотрел на Иегуду. Нет, он не мог обознаться! По смуглой щеке торгаша пробежала блестящая слезинка.

– Не томи, Юда! Говори прямо, – набычился князь. – Ты друг мне. Для друга я многое готов стерпеть! Да что там! Для друга я на всё готов!

– Ведь Володарь родня тебе. Оба вы Рюрикова рода князья…

– И что?

– А то! Нет горше утраты, чем утрата княжеской чести!

– То – правда!

– Правда и то, что побратим твой и родич князь Володарь Ростиславич – сын приснопамятного управителя Тмутаракани Ростислава Владимировича…

Иегуда помедлил, сделал глоток из изящного серебряного кубка, глубоко вздохнул. Миронег переводил алчный взор с лица иудея на уставленный снедью стол и обратно. Чудные дела! Вкушать такие яства, не испытывая радости! Ох, тяжко ж было Иегуде! Иегуда плакал. Князь Давыд смотрел на него исподлобья, испытующе. Молвил сурово, словно медведь взревел:

– Говори Юда, что известно тебе о замыслах Володаря! Говори!

– О замыслах людских лишь Всевышнему известно. – Иегуда возвел очи горе и проговорил быстро, желая поскорее исторгнуть изо рта паскудные слова:

– Володарь предал друга своего, Демьяна Твердяту. Предал друга драгоценного, многожды и деньгами ссужавшего, и в делах ратных помогавшего…

– Сие известно мне! – князь Давыд вскочил на ноги. – Говори, что знаешь, нехристь!

– Князь Володарь предал Демьяна Твердяту. Ты видел его? Ты запомнил его лицо?

Князь Давыд скривился. Не дожидаясь угодливости прислужника, сам наполнил кубок вином и опрокинул его в широкую глотку. Миронег с замиранием сердца следил, как двигается его покрытый редким волосом кадык.

– Демьян славился красотой и богатством. Многие знали его и в Новгороде, и в стольном Киеве, – проговорил князь Давыд едва слышно.

– … а теперь он безобразен, болен, одинок и нищ! – докончил за князя Иегуда. Слезы потоком лились по его смуглым щекам.

– Должен ли ты споспешествовать совершению правосудия, князь?

Давыд лишь тряхнул косматой головой.

– Должен! – не отставал Иегуда. – Так пусть возмездие свершится Твердятиными руками!

– Я советовался с Возгарём…

– И?..

Миронег перестал слышать и видеть. Он задрал рубаху, стянул прочь порты и принял позу, уместную для отправления нужды. Колючая ветка впилась в мягкую, обнаженную плоть с тыльной стороны, но Миронег не обращал на это внимания, всецело поглощённый волной наслаждения, накрывающей каждого из нас в минуту избавления от непосильного бремени телесного. Слёзы облегчения оросили щёки черниговского уроженца, в ушах возникли сладостные звоны. Одни лишь ароматы не радовали, что неопровержимо свидетельствовало об изобретательности сатаны. Неупоминаемый испокон века слыл отменным мастаком присовокуплять к исполинской и простейшей благодати человеческой свою лепту отравительной и изысканнейшей мерзости.

Миронег прикрыл глаза, намереваясь совместить затейливую праведность испражнения с незамысловатым грехом соглядатайства.

– Вот они, разбойные деяния русичей! – проговорил тихий, подобный змеиному шипу, голос.

Миронег отворил глаза и увидел перед собой достопочтенного Цуриэля, просунувшего тюрбаноносную голову между побегами плетистых роз. Жидовин так уставился, что лишил чрево черниговского уроженца последней сдержанности. Задняя часть тела Миронега исторгла из себя всё, что полагалось ей исторгнуть, с весьма неприличным шумом. Чёрные бусинки-глаза достопочтенного иудея извергали потоки лавы. Его рот исторгал многоязыкую словесную брань.

– Загадили всё княжество, – шипел достопочтенный. – Прости меня всевышний, засрали! И это меньшее из непотребств! Колдунские прихвостни, воинствующие нищеброды, старательные прелюбодеи! А ну, гаденыш седобородый, ступай со мной!

Хищная тварь протянула к Миронегу когтистую лапу. Злобный потрох возжелал употребить Миронегову плоть для утоления насущных нужд мщения, а возможно, и попросту выдрать!

– Не пойду! – отрезал Миронег. – Бывал уж дером и более выдранным быть не желаю!

Достопочтенный Цуриэль широко отверз острозубый рот и изготовился уж вопить. Бедовая головушка Миронега разрывалась от дум, сердчишко озабоченно стукотило. Бежать! Спасаться, покуда охранный змей сего райского сада не созвал полчища вооружённых прислужников. Но возможно ли быстро удрать, не надев порток? Возможно! Но только в том случае, если удастся и вовсе избавиться от них. А чтобы не казать добрым жителям Тмутаракани неброский срам свой, можно пониже натянуть рубаху. Да не коротка ли окажется одежа? Ах, да ну её совсем! Нет на теле раба Божьего Апполинария ничего эдакого, чего б не видывали жители Тмутаракани!

Миронег засучил ножонками, задергался. Отринул перепачканные влажной землицей и плодами бунтующего чрева сапоги. Изгвазданные порты синей птицей вспорхнули к обескураженному лицу достопочтенного Цуриэля. Воспарил и сам Миронег. Да как воспарил! Цветущий плющ, дрожа и стеная, оросил благоуханными лепестками и беглеца, и достопочтенного Цуриэля под стеной беседки, и достославного князя, и достохвального Иегуду внутри неё.

Вослед ему нёсся многоголосый, щедро здобренный похабнейшей площадной бранью вопль. Босые ступни неизъяснимо страдали от соприкосновения с твердью земною, горячей и колкой. Но Миронег летел, силой духа преодолевая препоны. Ни навязчивое внимание Иегудиной прислуги, ни высокая каменная ограда, ни многолюдье городских улиц не задержали его вдохновенного парения. Его влекла необъятность морского простора. Там, под крутым прибрежным обрывом, он удосужился разведать несколько укромных пещерок, достаточно безопасных для того, кто желал вздремнуть в уединении, утолить потребность в отдыхе после тяжких и праведных трудов.

Там ввечеру и разыскал его вездесущий Олег. Влажный собачий нос ткнулся в Миронегову бороду и раз, и другой. Из отверстой, жарко дышащей пасти повеяло пёсьим духом. Мохнатое, тяжёлое тело притулилось рядышком. Неустанно движущийся хвост заколотил по истерзанному твёрдым ложем боку. Миронег проснулся тверёзым и немедленно застыдился непотребной своей наготы. Повязав вокруг бёдер рубаху, он поплёлся вдоль берега к палатке Тат, припоминая давешние приключения и странный, не поддающийся разумению сговор между Иегудой Хазарином и Давыдом Игоревичем. Олег сопровождал его, кружа взад и вперед по-собачьи, поднимая заднюю лапу на опрокинутые вверх дном лодки.

* * *
Близкие не корили его за неряшливый вид, когда он сбивчиво поведал им перипетии столь счастливо завершившихся приключений.

– Амирам возьмёт нас на борт, – буркнул Тверядята. – Теперь и безбожники жалеют меня за несчастие моё…

– Может статься, Володька и неповинен? – пробормотал Миронег.

Тат промолчала, её лицо, как обычно, не выражало ничего.

* * *
Дней через пять, ранним утром, когда матросы «Единорога» готовились поднимать якоря, а бока дромона уже ощетинились рядами весел, Амирам явился на берег. Свежий ветерок поигрывал пером жар-птицы на его головном уборе. Он вёл за узду Колоса. На пристани строптивый конь упёрся, ни за какие посулы не соглашался подниматься на корабль, испуганно смотрел на плещущую о сваи воду.

– Колос, дружочек! – возопил Миронег.

Черниговский уроженец бегал по палубе, размахивая небольшой корчагой.

– Посмотрите, христиане! Дивуйтесь, нехристи, кого привёл нам достопочтенный Амирам! Колос! Конь!

Синий шёлковый платок мешал Твердяте излить радость, новгородец бросил его под ноги, на выбеленные солью доски палубы. Колос приветственно заржал и бестрепетно ступил на шаткие доски сходней.

Привечая друга, ощущая под огрубевшей ладонью ласкательную приятность его плотной золотистой шерсти, не выпуская из рук узды, Твердята глянул в хищное лицо Амирама. А кормчий «Единорога» уже снял с головы свой чудной убор и прикрыл толстую, длинную косу бирюзовым, в цвет морской воды, платком.

– Не гадуйся ганьше вгемени, – проговорил корабельщик. – Мы отпгавляемся на войну. Цагьгад – совсем уж не тот гогод, что памятен тебе, купец. Импегия ведёт две гискованные войны. Бгатья Комнины захватили пгестол. Но чем кончится для них эта завагуха? Сие не ведомо даже вашему гаспятому стгадальцу.

– Что, сельджуки всё так и сидят на берегу Боспора? – осторожно спросил Твердята.

– О, да! – был ответ. – В проглый газ я был спокоен, имея на богту дружину. Алексей Комнин смог договогиться с сельджуками, но пголив всё гавно полон пигатов. А столица полна вояками всех мастей.

– Тем проще мне будет убить Володаря… – едва слышно проговорил Твердята.

Сокол Тат кружил в вышине. Демьян подумал, что он не полетит в море, не станет, подобно чайкам, следовать за кораблем, не опустится на корабельные снасти, не поплывёт с ними за море. Сейчас он примет на крыло отринутые горести, ставшие никчемными драгоценности пропавшей жизни. Сильная птица пронесёт их через степи, к северным лесам, обронит в глухих болотах, оставит там навсегда.

Вокруг них кипела суета, неизбежная при начале плавания. Матросы сновали перед мордой Колоса, задевая Твердяту каменными плечами. Амирам подозвал одного из них – чернолицего, бельмастого оборванца. Приказал свести коня в трюм. Твердята навострился было последовать за вновь обретённым дружком, но передумал. Уж больно хотелось ему посмотреть, как опустятся и ударят по воде ряды вёсел, как расправятся над головой паруса. Хотелось подставить лицо свежему ветру. Широкое, тяжёлое тело корабля отвалило от пристани. Команда дромона работала слаженно, и скоро хищно изогнутый клюв судна нацелился в открытое море. Вот пристань отдалилась. Вот длинные весла вспенили воду за обоими бортами. Твердята смотрел по сторонам. Он потерял из вида кормчего. Его не оказалось ни на корме, ни на носу. Твердята оглядывался до тех пор, пока не услышал его картавый оклик у себя над головой. Амирам ловко карабкался по корабельной мачте на самый её верх. Вот он уселся на рее. Что за невиданная птица! Длиннолапая, зоркая, горластая, но без крыл. Сидит себе на рее, овеваемая всеми ветрами. Парус, раздуваясь, хлопает возле его ног. И всё ей нипочем, и, чудится, вот-вот взлетит. А крылья для полёта ей и ни к чему.

Твердята узрел Бугу и его барабан. Оба расположились на широком носу судна. Сын Тат уселся на доски палубы, привалился широкой спиной к кипам пеньковой верёвки. Рядом с ним расположился Олег: острые уши, вываленный алый язык, внимательный, цепкий взгляд. Суетливая матросня оббегала их стороной, опасаясь даже глянуть на огромные, с палец величиной, зубы пса. Буга оглаживал огромными ладонями расписное тело барабана. Твердята много раз рассматривал эти странные узоры, подобные рисункам на лице Тат. Но вот Буга прикоснулся ладонью к барабанной шкуре один раз, другой, третий. Казалось, за шумом корабельной жизни нипочём не расслышать биения барабана. Твердята неотрывно следил за огромными ладонями барабанщика, которые всё чаще соприкасались с истёртой поверхностью козлиной шкуры. Плеск потревоженной веслами воды, хлопанье паруса, скрип снастей, голоса матросов – всех перестучал Буга-умелец. Казалось, размеренные его удары вливали силу в мышцы гребцов – они заработали веселей. Дромон пошёл быстрее, и скоро обрывистый берег Тмутаракани отодвинулся к горизонту. Тогда барабан умолк. Амирам приказал поставить все паруса, гребцы умерили свои старания. Удары вёсел о воду становились всё реже.

Когда хлопнул парус на передней, самой маленькой из трех мачт огромного дромона, Твердята совсем уж собрался спуститься в трюм, к Колосу. Но его остановила Тат. Она крепко ухватила его за запястье, заговорила на языке племени Шара.

– Этот корабль везёт разных тварей. Некоторые из них – дорогой товар. А иные – станут кормом для рыб.

Она стояла позади Твердяты. Морской ветерок, играя краями её шали, прижимал выгоревшую, жёлтую материю к Твердятиной груди.

– Не удивляйся, милая, – снисходительно отозвался Твердята на языке русичей. – На каждом корабле живут крысы, и если ты заметила их…

– Эти крысы очень велики и ужасно прожорливы. И ещё. Они понимают твою речь, но язык степного племени не ведом им…

Твердята обернулся. Строгие фиалковые глаза в упор смотрели на него. Губы едва слышно произносили слова языка степного племени.

– Это твои единоверцы: русичи – служители умирающих богов.

– Возгарь и Борщ? Завсегдатаи корчмы? Прислужники Давыдки? Неужто соглядатаи?!

– Тише! – она приложила ладонь к его губам.

– Не хочу тише! – он ощутил странную боль, забытое телесное чувство – он улыбался. – Радуйся, Тат! Мы вышли в море! Мы свободны!

Ах, как он любил эти твёрдые, остро пахнущие хмелевыми шишками ладони! Дромон покачивался на пологих волнах, выходил на морской простор. Когда над их головами, на самой высокой из мачт дромона, захлопал, расправляя грудь, огромный греческий парус, Твердята схватил Тат за руку и повлёк на корму судна. Палуба убегала из-под ног. Корабль двигался всё быстрее. Где-то на рее, над их головами хохотал Амирам. А они нашли местечко под натянутым на каркас навесом, за кипами пеньковых веревок. И снова, в который уже раз, она оказалась необычно податливой, мягкой, послушной. Повинуясь его ласковым уговорам, она перестала стыдиться возможных нескромных взглядов снующей повсюду матросни. Она лишь сняла с шеи странный амулет – головку ящерицы – изготовленный не так давно Бугой. Парень сотворил это совершенство на глазах у Твердяты, просто вырезал ножом из корневища мёртвой акации. Тат положила чудную игрушку на бухту канатов, отуманенными страстью очами глянула на Твердяту, раскрыла объятия.

Потом, когда затихла суета, когда «Единорог» лёг на избранный Амирамом курс, они расположились полулёжа, плечом к плечу, чтобы смотреть на выбегающую из-под кормы пенную дорожку – недолговечный след корабля. Их тешил тёплый, пахнущий солью ветерок. Нахальные чайки всё ещё сопровождали судно, но берег уже скрылся за округлившейся линией горизонта. Тогда, невзирая на очевидное и сладостное для Твердяты утомление, Тат завершила свои наставления:

– Амирам взял со служителей умирающих богов хорошую плату. Он взялся доставить их в большой каменный город.

– Я волнуюсь о моей Елене, – отозвался Твердята. – В Царьграде правит новый император. По-вашему – каган. Отец моей невесты был близок низвергнутому властелину. Я волнуюсь о моей Елене…

– Что же пообещал ты корабельщику за коня? Какую службу подрядился сослужить? Ведь заплатить деньгами ты не мог…

Твердята сделал вид, будто уснул, не расслышал её слов.
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Миронег страдал от нетерпения. Амирам, не скрывая усмешки, взирал за метаниями русича. Все эти охи и ахи, падения ниц перед возникшим на горизонте жилищем распятого. Есть же чем восхищаться! Каменные стены, золочёный купол, а вокруг та суетность, тот же блуд и небрежение к устоям! Какая там Тмутаракань! На берегах Боспора люди роятся, подобно клопам в подстилке нищего жида. А где больше людей, там сила непотребства многократно умножается. А уж новоприбывших столичный блеск ослепляет мгновенно. И их, ослепших и обеспамятовавших, поглощает бездонная утроба столичного разврата.

С палубы «Единорога» стало видно ряд крепостных стен, мощную каменную пристань, несметные полчища судов, больших и малых, с мачтами и без. По заливу сновали разномастные лодчонки. Тат с нескрываемым изумлением смотрела на толпу людей, сновавших по пристани, на сонмище судов у каменной её стенки, на царственность крепостных стен, возвышавшихся над ними. Закатные лучи, пробиваясь через щели в прерывистой пелене облаков, украдкой облизывали золотой, тусклый по пасмурной погоде купол.

– Смотри! Видишь? – Твердята обернулся к Тат. – Видишь золотой купол?

– Обиталище вашего Бога? – тихо отозвалась Тат.

– Обиталище Бога? – Твердята задумался.

– Обиталище Бога – душа человека, – назидательно заметил Миронег. – Блажен, кто пустил Его в себя, кто испытал благодать слияния. Если полагать так, то христиан много больше, чем тех, кто принял таинство крещения, кто причастился Святых Тайн…

Хохот Амирама был подобен вою крепостных труб, возвещавших о приближении императорского флота.

– Пгости меня, детище Константина! – возопил он. – Пгости меня, патриагх пгавославных! Я пгивез тебе ещё одного егесиагха! Га-га-га!

Чайки преследовали «Единорог» по пятам. Их пронзительные вопли, соединяясь с плеском воды за бортом судна, наполняли сердце Твердяты неизъяснимой, давно потерянной радостью.

– Мы дошли… Мы дошли! – твердил он.

– Этот город наполнен ханжеством и блудом. Он пробуждает жажду стяжательства, вероломство! – Тат внезапно заговорила на греческом языке.

Твердята вздрогнул от неожиданности, обернулся, уставился в её бледное, измученное качкой лицо.

– Вот уж не подозревал! Ты знаешь язык ромеев? – засмеялся он.

Она заметила усмешку на лице Твердяты и отвернулась, спрятала взгляд.

– Впервые вижу тебя смущённой, воительница! – захохотал Тверядта. – Ты испытываешь страх? Уж не плачешь ли?

Повинуясь внезапному порыву, он схватил её в объятия, отодвинул с лица край жёлтой шали. Твердята неистово целовал изображения ящериц и птиц на её лице, прикоснулся губами к каждой чёрточке. Неукротимое вожделение овладело им. Он был и радостен, и смущён, и готов к любым сражениям. К любым! Миронег, стеная, скрылся на корме, собирая пинки и насмешки:

– Жестокий город… жестокий город… Обереги меня, Святая София! – приговаривал он, глотая обильные слёзы. – И это жених, прибывший к невесте! Наверное, картавый безбожник прав!

– Это жестокий город, – тихо проговорила Тат на носу корабля. – Разомкни объятия, Деян! За этими стенами ожидает тебя счастье? В этих садах гуляет твоя нареченная невеста?

– Пгикгой лицо, – подтвердил Амирам. – Гожа у тебя не патгицианская. Пощади погтовую стгажу, не то нас пгимут за пигатов. А мы-то пгосто честные ггабители! Га-га-га!

* * *
Циклопические стены важнейших православных святынь вздымались по левому борту «Единорога». Буга отбивал медленный ритм, гребцы, звеня цепями, неспешно погружали вёсла в воду. На пристани суетилась портовая прислуга. Вот он, заветный берег – желанная цель долгого плавания. Едва лишь купола Святых Ирины и Софии возникли перед носом дромона, едва лишь над кронами прибрежных садов воздвиглась зубчатая крепостная стена, Миронег забегал, засуетился, затосковал пуще прежнего. Переход по морю нелегко дался русичу-чудаку. На «Единороге» не разрешалось вкушать хмельное, строго пресекались праздность и пустословие. Миронег трудился наравне с матросами, на пустолайство не доставало ни времени, ни сил. Наравне со всеми он получал от Амирама и пинки, и затрещины, и награду. Русич исхудал. Яркое солнышко в полном согласии с солёными волнами выбелило его бороду, закоптило лик, придало вечно мутным в тмутараканскую бытность очам задорный, синий блеск.

Сам себя позабыл Миронег. Так-то оно заново рождаются, пройдя через горько-солёную купель. И прежних имен у него не стало. Ни Миронегом, ни, тем более, Апполинарием никто более не кличет. Тат называет ею же изобретённым именем Аппо. Все прочие величают Капустой. Миронег уж и сердиться перестал. Видно, и вправду, судьба его совсем переменилась.

* * *
Вот уж причальная прислуга швартует «Единорога», вот кидают на борт сходни. На берегу всё тот же, давно знакомый Амираму таможенный чиновник, жадноватый, говорливый армянин.

– Будь благословен, Агаси! – приветствует его корабельщик.

– Будь богат, Лигуриец! – отвечают ему с берега. – С каким товаром прибыл?

– Из Тмутагаканского каганата – полон тгюм пушнины! – весело откликается Амирам. – Поднимайся на богт!

Агаси ловко, будто мартышка, взбегает по сходням. Амирам с удовольствием рассматривает старого знакомца. Всё тот же выжига и плут, только в вороных кудрях чуть больше стало серебра.

– А князь твой всё ещё здесь, – начал Агаси с места в карьер. – По питейным заведениям шатается. Как это у русичей говорится?

Таможенник искоса глянул в просветленный смехотворным восторгом лик Миронега:

– С лепиох на водъица? – спросил Агаси на языке русичей.

– С хлеба на квас, – вежливо поправил Миронег.

К удовольствию Амирама, Капуста вёл себя вполне прилично, соблюдал порядок. Почтительно выжидал в стороне разрешения сойти на берег – за время плавания приучился подчиняться.

– Князь Володимер нанялся на службу к патрицию Агаллиану, – продолжал Агаси. – Но пристрастия к злачным местам не утратил. Всё время проводит в корчмах. Случаются драки с варягами. Эпарх недоволен. А что поделать? У каждого патриция – наёмная дружина. Стерегутся так, будто враг уж стоит под стенами, будто нет у императора надёжной армии. Каждый богатей мнит себя великим, желает иметь собственное войско. Вот и Рюриков отпрыск пристроился на службу…

– Доволен ли князь своей долей? – осторожно поинтересовался Амирам.

Лигуриец крутил головой, желая не упускать из вида Твердяту. А тот застыл на месте, рассматривая величие стен и куполов. Слышит ли купец их разговор? О чём помышляет?

– Как не быть ему довольным? Уж и невесту себе нашёл. Счастье родиться знатным, пусть и нищебродом! Княжеский титул – хороша приманка для патрицианских дочерей!

– Кто же осчастливил? – Амирам мялся, избегая называть Володаря по имени, а Твердята нашёл хороший предлог переместиться поближе к собеседникам. Он уж намотал на руку толстый якорный канат и вознамерился поместить его на положенном месте, на корме, там, где беседовали давнишние приятели.

Амирам насторожился, уставился на Твердяту. Но на исковерканном страшными шрамами лице новгородца навек запечатлелось выражение исступленной, не сокрушимой никакими радостями, угрюмой тоски. Что слышал он из их разговора с Агаси?

– Спустимся в тгюм, Агаси, – Амирам потянул таможенника за край плаща. – Там осмотгишь гъуз…

– Успеется! – Агаси вяло упирался, но в трюм полез. – А что это у тебя за матрос? Из русичей? Неужто они стали наниматься на дромоны? Мне кажется, я уж видел его… Какое странное лицо, вернее, страшное…

– Это Демьян-новгородец, – осторожно пояснил Амирам.

– Не знаю такого, – немного поразмыслив, проговорил Агаси.

Таможенник увлекся осмотром товара. Он брал в руки сусличьи и куньи шкурки, шлёпал губами, поцыкивал зубом, искоса посматривая на Амирама.

Договориться о размере пошлины удалось быстро. Приятели расстались, как обычно, чрезвычайно довольные друг другом.

* * *
А Твердята свёл на берег Колоса и белую верблюдицу Тат. Тат и Буга неотлучно следовали за ним. Амирам знал – они направляются в город, на давно облюбованный новгородцем постоялый двор «Вислоухий лошак». Там собираются прибывшие в город Костантина ищущие найма вояки, проторговавшиеся купчики, прощелыги всех мастей. Станет ли Твердята искать Володаря? Может статься, новгородец и не расслышал их разговора. А если и расслышал – то не его, не Амирама, несчастье. Пусть беспечный Володарь трепещет.

С пристани понабежали торгаши: приказчики, подручные лавочников, прочая уличная шелупонь, желающая разведать насчёт товара. Амирам закрутился, совершенно позабыв о бесталанном спутнике Твердяты. Лигуриец и помыслить не мог, что Капуста всё ещё на корабле, пока тот не ухватил его за край плаща:

– Я слышал. Тут есть всякие такие места…

– Ступай в «Вислоухого лошака»! – бросил Амирам на бегу, но Миронег-Капуста не отставал.

– Я желал бы познакомиться с местными матронами… я слышал, будто они… в Чернигове это нельзя, но тут… я слышал, что можно…

Амирам уставился на русича в ехидном изумлении.

– Охоч до женщин? А я-то думал…

– Я только хотел узнать, где они обретаются. На рынке ли, в корчме… – улыбался Капуста.

– Бани! – оскалился Амирам, выдёргивая из руки бородача плащ. – Сходи, помойся, гусич. Смегдишь гыбой! Даже из пасти гыбой газит, будто всю догогу с гусалками сношался…

Бородач зарделся.

– …Там, где матроны обретаются… гетеры… женщины… – твердил он, застенчиво выбирая подходящие греческие слова. – Я хотел бы остаться с Тат, но она отвергает меня…

Миронег зажмурился, словно получив чувствительный пинок.

– Нет больше мочи смотреть, как Твердята её обнимает. И на что она купцу? У него же здесь невеста. Хоть… – Миронег помедлил, не решаясь заговорить о главном. – … хотя благородная патрицианка вряд ли обрадуется, узрев эдакую харю!

– Эх! Га-га-га! – Амирам захлебнулся хохотом. – Женщин возжелал! Святой жизни человек, говогишь?! Стагец, говогишь?

Миронег сделался краснее варёного омара.

– Пожги сначала мяса для гетивости, Капуста. Не то надолго тебя не хватит! Да погоди же ты, бестолковый! Да сделай же дело, угодное вашему Богу!

– Какое?

– Князь Володагь наггадит тебя, ежели ты донесёшь ему о Твегдяте. Не думаю, что им следует дгаться и делить невегную бабу.

– Что ты несёшь, нехристь? – пискнул Миронег, на этот раз наверняка рассчитывая на увесистый пинок.

– Володагь служит Агаллиану. А достопочтенного Фомы есть только одна дочь, и нет племянниц. Не к ней ли посватался ваш князишка?

Амирам нагнал Миронега уже на пристани и вручил ему небольшой, лёгенький кошель.

– Дегжи! Тут хватит и на баню, и на вино, и на ягнячью ггудинку. Сначала пожги и отмой морду. А потом уж – ступай к Володагю. В Константинополе дом Агаллиана каждая собака знает, найдёшь.

– Может ли устами алчного безбожника разговаривать Господь? – пробормотал Миронег, отворачивая лицо от крысиной ухмылки корабельщика, но деньги взял.

Черниговский уроженец шагал по многолюдной дороге, поднимающейся вверх по склону пологого холма. Следом за ним тянулись волхвы. Чрево престарелого подмастерья выпевало голодные рулады. На груди горделивого Возгаря бренчали, соударяясь, колокольцы. Волхв стучал посохом в каменную мостовую так яростно, словно надеялся пронзить камень.

– Ступайте, божественные служители, поклонники ликов и статуй, – шипел им вослед Амирам. – Константинопольские гостовщики ждут вас. Двеги богделей шигоко распахнуты! А потом и в хгамы можно наведаться.

* * *
К вечеру следующего дня новгородец и двое его спутников вернулись на судно. Им удалось пристроить коня и верблюдицу в стойло, но не удалось сыскать достойного пристанища по сходной цене.

– Позволь переночевать ещё раз! – попросил Твердята.

– Помни о долге! – усмехнулся Амирам. – Я пгобуду в гогоде Константина не более четыгех седмиц. Дела, знаешь ли! Ну а потом…

Твердята искоса глянул на Тат, но та, казалось, была занята лишь своими косами.

– Эй! На корабле! Эй! – гундосила темнота. – Киньте досочку… икк… достославный Возгарь желает взойти на борт… иккк… Мы устали, мы поиздержались иккк… Не хочешь пускать?

– Пшёл вон! – тявкнул Амирам.

– Отдай сундучок… икк… шкатулочка из смолёной бересты… икк…

– Возвгащайтесь в гогод, язычники!

– Друнгарий виглы, достопочтенный Нереус прогнал нас! – заверещал Борщ. – Так и сказал: если не уберёмся до света, бросит в темницу. А там, в каменных казематах, палач вырвет нам ноздри и выколет глаза. Кому мы нужны, если станем такими же страшилищами, как твой друг Твердята?

Амирам покосился на новгородца, но темнота скрывала его черты. Однако корабельщику почудилось, что тот криво ухмыляется. Наконец Твердята заговорил:

– Не пускай их на корабль, – прошептал он. – Пусть уж лучше Нереус расправится с ними…

– …я обещал городскому начальнику, – будто расслышав Твердятины слова пророкотал Возгарь. – Что раз ты, Лигуриец, привез нас сюда – то ты и увезёшь!

– Константинополь не терпит языческих культов! – еле слышно проговорил Твердята. – Тебя накажут, Амирам!

Твердята стоял у борта «Единорога» рядом с его владельцем. Ах, как велик, как светел был любезный его сердцу Царьград! И улицы, и набережная, и площадь перед Святой Софией – всё купалось в огнях, словно и нет ночи, словно город Константина в величии своем вознамерился затмить огни светильников небесных. Отраженные огни плавали в воде, между громоздкими телами судов. По набережной, несмотря на поздний час, сновали люди. Слышался колёсный крип, цокот, оживлённые разговоры. Над палубами витали ароматные дымы.

– Я их убью, – бросил Амирам.

– Стоит ли? – Твердята осторожно положил руку на плечо корабельщика.

– Где Капуста?

– На что тебе черниговский уроженец? Он едва ли не юродивый. Пусть гуляет! – примирительно отозвался Твердята.

– Я слышал, как в Тмутагакани Капусту величали родичем большого князя. Вряд ли врали.

– Так и есть!

– Эй, скиньте досочку… иккк… достопочтенный Возгарь желает…

– Послушай, платный вгаль! Я вас ссадил с когабля и обгатно пускать не намеген. Пошли вон!

– Сначала надо узнать, где Миронег, – тихо попросил Твердята.

– Послушай! Не стоит трогать их! Они слуги богов. Перевези через Боспор да и отдай магометанам.

– И это говогишь мне ты, хгистианин?

– Послушай! – не унимался Твердята. – Если ты хоть во что-то веруешь, оставь их! Да, они занимаются колдовством и гаданием, но обычно ведь верно угадывают! Неужто и тебе плохо нагадали?

– Вегую ли в богов? – Амирам лишь на минуту задумался и подозрительно легко смирился с требованием Твердяты, а тот, утомлённый зрелищем Святой Премудрости, долгими блужданиями по городу, новой пищей, прилёг на палубу и быстро уснул.

Ему снилась спокойная, гладкая, будто в лесном озере, вода Боспора. Огни огромного города, отражённые в ней, стройное пение юных чистых голосов, редкий плеск вёсел, раннее пробуждение рыбного рынка на противоположном берегу залива, розовеющее небо, неподвижное, заботливо укрытое жёлтой шалью тело Тат. Вот она, спит неподалеку. В течение всего плавания она ежевечерне устраивалась рядом с ним на палубе, а поутру он неизменно просыпался странно счастливым, согретым её крепкими объятиями. Он привык к запахам степных трав, исходившим от неё, он привык к ярким звёздам, сиявшим над мачтою «Единорога». Злая тоска оставила его, бросилась в морскую пучину, отчаявшись противостоять преданности Тат. Но с той поры как они пристали в гавани Царьграда, половчанка стала сторониться его. Твердята пошевелился, приподнялся, посмотрел на неподвижную фигуру под жёлтой шалью и понял, что уже не спит. Солнышко начинало припекать. С пристани слышались голоса. Городская стража, под предводительством огромного друнгария виглы, вела допрос с пристрастием. Собралась небольшая толпа. Среди замызганных выцветших плащей бронзовая броня Нереуса сверкала, как солнце среди туч. Тут были и торговцы с рыбного рынка, и старый жид в огромном, засаленном тюрбане. Неподалёку топтались вездесущие мальчишки. Они боялись пик городской стражи. А друнгарий виглы Нереус сжимал в руке тяжёлый хлыст.

– Эти тела мы выловили утром в заливе, – говорил Нереус. – Два русича. У обоих перерезаны глотки. Я дознался. Они прибыли на твоём корабле, Лигуриец.

– Я не отвечаю за них, – шипел Амирам. – Они заплатили за доставку. Они сошли на бегег. За остальное я не в ответе.

– Он говорит правду, – проблеял жид в засаленном тюрбане. – Лигуриец не читает Торы, не ходит в синагогу, но он честный человек, вполне себе честный. А эти люди – они…

– Дьяволопоклонники? – недоверчиво поинтересовался Нереус.

– Язычники из северных лесов! – старик погрозил небесам кривым пальцем. – Они…

– А ты сам-то не язычник ли, дед? – сказал насмешливый голос, и выросшая за время дознания толпа заволновалась.

– Разойтись! – прорычал друнгарий виглы. – Эй, Донат! Проследи, чтобы мертвецов доставили в колумбарий. А вы расходитесь, граждане!

Стражники стали теснить толпу древками коротких пик. Становилось всё жарче, и воздух насыщался рыбной вонью. По счастью, говорили на ромейском языке, и Твердята ободрился, надеясь на то, что Тат, даже если услышит голоса, не сможет вполне понять их речей. Вопрос Тат оказался внезапен, словно первый удар набата. Тем более что она снова заговорила на языке ромеев.

– Что ты пообещал Лигурийцу? Какова плата за наше присутствие на его корабле?

Твердята дрогнул, обернулся, глянул в лицо половчанки, но Амирам помешал ему держать ответ, выручил. Громко топоча по доскам сходней сапогами, он поднялся на борт «Единорога».

– Зачем ты убил их? – Твердята схватился за тесак.

– Беспутные тваги шатались по гогоду, толклись возле пгавославных хгамов, плевались, богохульничали, – бурчал в ответ Амирам. – Мне уж и так досталось от стгажи. Доставил в гогод ещё одного егесиарха! Виноват! Колдуну – голову долой, а мне навсегда закгыт путь к причалам Золотого Гога!

– Зачем же ты брал его на борт? Польстился на деньги? – усмехнулся Твердята. – Колдовское искусство дает хороший доход! Волхв успел скопить, а ты стал наследником его богатств! Эх, жадный жид!

– Я не жадный! – окрысился Амирам. – Но не пгопадать же деньгам?

– Мы уходим, – отрезал Твердята. – Станем жить в городе. С ночлегом как-нибудь определимся.

– Не забыл ли ты о долге? – нащурился Амирам. – Если забыл…

– Не угрожай мне! – Твердята снова ухватился за тесак. – И не напоминай ежечасно! Ты получишь своё, когда настанет время!

Твердята собирался в спешке. Тат и Буга уже ждали его с вещами наготове. Буга прижимал к боку седло. Тат повесила через плечо перемётные сумы.

* * *
Миронег очнулся. Где-то неподалёку журчала вода. Прохладные брызги окропляли его лицо, лёгкий ветерок овевал тело. Апполинарий слышал благородную латынь. Юный мелодичный голос читал. Ему вторила нежнейшая арфа. Сладостные звуки втекали в уши Миронега, наполняя всё его существо неизъяснимым блаженством. О, гармонический гекзаметр! О, ямбический триметр! Миронег приоткрыл глаза. Над его головой простиралась густая зелень ветвей, испещрённая крупными розовыми, никогда ранее им не виданными цветами.

– Что это? – простонал Миронег. – Мне нанесли увечье, проломили голову, и я попал в рай?

Миронег снова прикрыл глаза, потому что ритм декламации и музыкального сопровождения ускорился, звуки сделались громче, и в голове черниговского уроженца забегали, заколготились навозные жуки. Миронега мутило, мучительно хотелось пить, и он снова застонал.

– Испей! – услышал он нежный шёпот. Неизвестный милосердец, легконогий и благоухающий шафраном, поднёс к его губам чашу. Миронег сделал несколько больших глотков. Вино оказалось лёгким, сухим и приятно кололо язык. Навозные жуки в голове страдальца мигом угомонились, прояснившиеся очи уставились на низко свисающие ветви, усыпанные большими розовыми цветами.

– Доводилось ли тебе видеть цветки граната? – нежный голос произносил латинские слова без единого огреха, правильно, членораздельно. Миронег приподнял голову. Так и есть, перед ним сидел его давешний златокудрый сотрапезник – прекрасный юноша, назвавшийся Галактионом. Сразу же, незамедлительно в страдающей голове Миронега возник и другой образ. Этот второй более походил на обитателя адского преддверия. Беловолосый, огромный, свирепый, он странно разозлился при упоминании князя Володаря. А имя Демьяна Твердяты и вовсе повергло его в неистовство. Миронег припомнил плотно утоптанный земляной пол и столешницу у себя над головой. Он постыдно таился от гнева беловолосого под столом! Припомнил черниговский уроженец и глумливые речи Галактиона о соперничестве между русскими витязями, претендующими на руку его сестры, и собственные, Миронеговы, многословные излияния на этот счёт. Вернее же всего он помнил главное: беловолосый демон клял, костерил русичей всячески и всех поголовно грозился извести самым зверским образом.

Миронег припомнил всё новые, препостыднейшие подробности греховного пиршества. Сначала, сопутствуемый Борщом и Возгарем, петляя и путаясь в припортовых переулках огромного города, он кое-как добрался до «Вислоухого лошака». Вошли, уселись. Корчмарь оказался не слишком-то приветлив. Для начала потребовал показать деньги. Они и показали. Подали яства. Ещё загодя, едва завидев в углу обеденной горницы большие винные бочонки, едва почуяв сногсшибательный винно-ягодный аромат, Миронег дал себе слово и нательный крест поцеловал в том, что не станет долго бражничать. Но напился он быстро. Двух кружек хватило. Но это и не важно. Всё было хорошо, пока он не утратил память. Вот и сейчас, рассматривая чудные цветы граната и принимая заботы чудесного юноши, он старался соединить разорванные на мелкие лоскуты воспоминания, чтобы снова пошить из них кафтан бытия. Невероятно большой и тяжёлый, беловолосый человек в скрипучем кожаном доспехе оказался с ними за одним столом. Миронег припомнил сбивчивые уверения Возгаря и наглые, глумливо-подозрительные речи гиганта. Помнил его слова, сказанные как бы между прочим:

– Ещё один ересиарх на нашу голову!

Помнил Миронег и то, как всё общество, бывшее, надо полагать, весьма обширным, нахваливало пищу и питьё. Достославный вкус вина до сих пор ласкал Миронегов язык. Но потом случилась досаднейшая неприятность. Но какая? Кто-то пронзительно вопил, кто-то махал руками, звенело извлечённое из ножен железо.

А потом случилось грехопаденье пострашнее прочих. Какой-то похотливый голосишко нашептал ему в уши скабрезностей. Какие-то цепкие руки хватали его за шиворот, вцеплялись в запястья. Его тащили и несли между высоких, каменных стен до тех пор, пока он не оказался под кронами дерев, вблизи фонтана. Там Миронег с ужаснувшим его самого любопытством взирал на непристойные сцены. Таковых зрелищ не видывал он в Чернигове! Совокупления рогатых и хвостатых тварей, диких и домашних, ему не единожды доводилось видеть. Да и что взять со зверья? Стыд и срам присущи лишь разумным тварям. Но люди? Да во множестве? Да таким-то образом? Где же мера бесстыдству? Он крепко смыкал веки, он закрывал лицо руками, он натягивал на лицо подол рубахи – ничего не помогло. Миронегу возжелалось ласк, его глотка исторгла звуки разной степени пронзительности. На зов явилась дева. Не совсем нагая и не шибко красивая, да и прихрамывала она, пожалуй, но зато улыбалась призывно. Впрочем, и с улыбкой случилась незадача – во рту у прелестницы не хватало пары зубов. Но зато как она танцевала! Как взвивались и опадали её расшитые цветами одежды! Как колыхались её огромные груди!

– Ишь, выглядывают, будто притаившиеся тати! А ну, подай-ка их сюда! – звал Миронег и тянул к прелестнице руки.

А она лепетала что-то на неизвестном черниговскому уроженцу языке. Она пела:

– Ла-ла-ла.

– Бери меня, – стонал Миронег. – Я готов для совокупления. Воссядь сверху! Я видел при входе на стенах картины сладострастия и мне восхотелось изведать… Хоть раз возопить в сладостном упоении, и тогда я вознесусь к вершинам блаженства!

Но дева ускользала, требовала денег, и далее мимолетных прикосновений дело не шло. Она танцевала, она пела, она расточала улыбки, она щедро делилась самыми сокровенными тайнами своего тела. Косматая голова Миронега шла кругом. По вздыбленной бороде текла пенная слюна. Он тянул в чаровнице трепетные длани, но та щебетала о каких-то монетах, требовала мзды. Обещала показать чарующие картины, призвать подружек, и он дал ей пару монет, и она позвала, и подружки явились. Обнажённые девы кружились в дивном хороводе. Их прекрасные лица искажались гримасами сладостной муки. Миронегу уже доводилось видеть всё это. Но где? Когда? Не в корчме ли? Не может быть! Не на уличных стенах, хотя многие дома в городе Константина были украшены изящными фресками и барельефами. Конечно! Он видел сцены совокуплений при входе в сие чудесное заведение. Ах, чего там только не было! Вернее, кого. Женщины зрелых форм и тонкие девицы, бородатые мужи и гладкокожие юнцы, полуодетые и обнаженные совершали соития в самых невиданных позах, порой сбиваясь в многочисленные группы, а одна невероятной красоты и нежности, долговолосая и хрупкая на вид дева совокуплялась с крупным, круторогим козлищем. Особенно же поразили и привлекли внимание Миронега странные сцены сражений. Долго старался черниговский уроженец утолить смятённое любопытство, рассматривая гладиаторские бои совершенно обнажённых противников мужского пола. Даровитый живописец изобразил мужей в состоянии крайнего обоюдного возбуждения, но безоружных, лишённых лат и верховых лошадей. При этом один противник неизменно повергал другого наземь, но дальше происходило что-то странное и недоступное разумению!

Миронег то ли спал, то ли грезил. Блаженная расслабленность накрыла его тело. Девы испарились, все, кроме одной. Да и та будто дремала. Явился угодливый служитель. Ныне, спустя несколько часов после созерцания картин и получив малую толику исполинского наслаждения, Миронег надеялся на большее. Он обратился к танцовщице.

– Раздевайся! – потребовала та.

Миронег поспешно избавился от туники и штанов. Непослушная одежда не давалась в руки, цеплялась за ухо, мешала кинуться в объятия.

Девица хмыкнула и, задрав демонстративно подол, принялась мочиться прямо в пустую чашу Миронега.

Затем она повлекла черниговского уроженца по крытой галерее, вдоль причудливо изукрашенных колон в соседний зал. Миронег поначалу не на шутку перетрухал, услышав жалостливые, многоголосые стоны, доносившиеся откуда-то изнутри помещения.

– Не чистилище ли это? – Миронег судорожно перекрестился.

Девица захохотала и подтолкнула его вперед. Там, в богато расписанных сосудах росли чудесные кусты, усыпанные сиреневыми цветами. Там, за пеленой занавесок, среди пышных соцветий происходила странная, шумливая возня. Ежели кого-то задумали подвергнуть пытке, то зачем избирать для столь мучительных ритуалов такое уютное место? Миронег, чуя неясную пока опасность, крался меж усыпанных цветами ветвей… и опять, по своему обыкновению, оказался неловок – запутался ногой в крае тонкой занавеси, закрывавшей широкое ложе, одно из многих здесь.

Освободившись наконец от прилипчивой ткани, Миронег хотел было идти дальше, увлекаемый подругой. Но вдруг зрелище странного, жгучего, постыдного греха – более изысканного, чем обычное блудодейство – обратило его, подобно жене Лота, в соляной столп, но не вполне лишило жизни.

На ложе, которое случайно открылось Миренегову взору, лежало два тела. Одно огромное, белокожее, мощное, густо поросшее толстым рыжеватым волосом, а другое покрытое нежным загаром, узкое, гибкое, как у ящерицы, и такое же блестящее. Они лежали неподвижно на шёлковых простынях, сжимая друг друга в объятиях после утех, только что завершённых. Миронег запоздало узнал этих двух лежащих – беловолосого рыцаря и Галактиона.

– Ты кто? – вяло спросил беловолосый, скользнув по нему бессмысленным взором. – Местный раб для развлечений? Что-то больно непригляден. Не вшив ли? Надо выговорить хозяину… что за непотребство! Что застыл? Пшёл вон!

Осознание собственной наготы оказалось внезапным, как удар бича. Миронег истошно завопил, прикрывая срам трясущимися руками. Повинуясь внезапному порыву, выдернул из смятого ложа простынь, замотался в неё, будто в тогу.

– Ах, вот оно что! – выдохнул Миронег. – Содомский грех! А ты-то! Намедни поносил русичей, а сам-то оказался содомит!

Его трясло пуще прежнего. И тут он разом вспомнил всё. Все обрывки сложились в единый путь скоропалительного падения в преисподнюю блуда. Златокудрый юноша, называвшийся Галактионом, встретил их в «Вислоухом лошаке». Он сам подсел за их стол. Он сам – первый! – завёл странное толковище с Борщом, предложив тому незамедлительно отправиться на обозрение живописных картин необычайной красоты. Возгарь и Борщ поначалу отнекивались, с опаской поглядывали на красивого ромея. Но когда тот кинул на столешницу увесистый кошель – мигом согласились. Воодушевившийся Галактион заказал корчмарю ещё вина и снеди, а когда колдуны насытились до сонной одури, приступил к делу. Оказалось, что Галактиону чрезвычайно приглянусь амулеты волхва, и он желал их купить. Торговались яростно. Дело едва не дошло до драки. Но в этом месте в головушке Миронега снова начинался беспорядок. Что произошло раньше: явление беловолосого, скрипучего гиганта, который совершенно безвозмездно сдернул с кадыкастой шеи Возгаря его колдовские атрибуты, или беспорядочная драка, сопровождавшая визгом и бранью? Миронег помнил твёрдо: в бороду волхва вцепился именно Галактион. Именно юноша пинал падшего на пол Борща, именно он, захлебываясь рыданиями, ябедничал скрипучему рыцарю на незадачливых гадателей. А теперь тот самый рыцарь – обнаженный, усталый, без доспеха, нагой – смотрит на него в странном озлоблении.

– Зачем ты тут? – Галактион тяжело дышал. – Желаешь присоединиться? Милости прошу!

– Я убью тебя, – возопил беловолосый, хватая Галактиона за горло. – Сверну шею блудодею! Молись!

Галактион обмяк в его руках. Миронегу почудилось, будто юноша уже мёртв.

– Не смей покушаться на моё мясо! – возрычал рыцарь. – Это сын Фомы Агаллиана, а я – его лучший друг!

– Я – мясо! – простонал Галактион. – Хочу быть мясом! Сожри меня, Лауновех!

Беловолосый рыцарь оскалился, мускулы на его спине и плечах вздулись. По ногам Миронега побежала теплая водичка. Что делать? Кинуться на помощь? Юноша ещё так молод и, хоть он и содомит, заслуживает лучшей участи. И Миронег прыгнул. Он ожидал чувствительного удара животом и рёбрами, а может быть, и головой, но этого почему-то не последовало. Напротив, Миронега закрутило в воздухе. Неведомая сила отбросила его назад. Ветки кустов затрещали, седалище пронзила боль от острых веток. Он слышал глухое рычание рыцаря. Тот бранился на неведомом Миронегу языке. Галактион молчал. Через мгновение страшные удары посыпались на Миронега. Казалось, что гигантский молот пытается заколотить его в цветочный горшок. Неужто кто-то вообразил, будто черниговский уроженец способен пустить корни и в конце концов расцвести? Последний, страшный, удар лишил Миронега чувств.

* * *
Тат не задавала вопросов. Она покорно следовала за ним, но под своды Святой Ирины заходить не стала, встала в сторонке на паперти, смешалась с толпой паломников. Твердята знал: она умела быть незаметной и даже вовсе невидимой, если того требовали обстоятельства.

Новгородец встал неподалеку от входа, там, где в мраморную чашу изливалась прозрачная струйка воды. Люди тихо, стараясь не шлёпать сандалиями, подходили к этому месту, подставляли ладони под прохладную струю. Здесь, в нартексе, царил полумрак, а внутри горели мириады свечей. Подобно светлякам, ни разгоняли сумрак, возносили своё колеблющееся сияние, вверх, к куполу, где оно сливалось с солнечными лучами.

Твердята знал: Елена, приходя в Святую Ирину, всегда останавливается у родника. Сколько раз он видел, как она опускала нежные пальцы в эти струи, как прикасалась потом ими к щекам, как прозрачные капли искрились на нежной коже, подобно бриллиантам. Её волосы, её улыбка, её запахи царили в этом месте. Твердята подпирал плечом тёплые камни. В спину ему из распахнутых ворот храма засвечивало солнышко, и он рассматривал собственную тень. Нет, он не состарился, не огрузнел и не иссох. Тень обозначала очертания его тела, оставляя скрытым лицо. Сколько же раз он стоял вот так же при входе, у двери нартекса, дожидаясь, пока его невеста обойдёт храм, поставит перед каждым ликом зажжённую свечу и вернётся к нему, преисполненная умиротворения. Тогда он увидит рядом со своими и её легкие, почти призрачные очертания.

Тёмные силуэты двигались мимо него по полу, возникали и исчезали. Шуршали едва слышные голоса – в стенах храма голоса звучали тише, беседы угасали, мужчины обнажали головы, женщины плотнее кутались в накидки. Когда кто-то останавливался рядом с чашей, Твердята отворачивался, избегая встречаться взглядом.

Он действительно надеется встретить Елену? Да разве не намеревался он в ближайшие же дни навестить её семью? Или он боялся показать свое уродство и прискорбную бедность? Гордый Фома Агаллиан! С каким надменным презрением встретил бы он несостоявшегося жениха! А Елена? Она добра, она пожалела бы новгородца, подала милостыню, приласкала. То ли от яркого уличного света, то ли от досадной жалостливости к себе, горемычному, глаза Демьяна увлажнились, молитва запросилась наружу, вырвалась, взлетела к куполу храма. Ах, если б можно было ещё хоть один раз увидеть Елену! Пусть тайком. Нет! Ещё одна мольба: не только увидеть – словечком перемолвиться. Одним только словом. А вдруг да она ждёт? А вдруг да не послушает гордого отца? Пустые мечтания! Напрасная мольба!

По храмовой площади сновали люди. Пешие и верховые, в повозках и крытых шелками носилках. Вот восемь смуглявых молодцев, подобранных, будто рысаки, – в масть, остановились перед ступенями паперти. Шёлковые занавески распахнулись, слуга протянул жилистую руку, помогая матроне сойти на тёплые камни. Почему Твердята задержал на ней взгляд? Чем привлекла его внимание именно эта женщина?

Матрона, сошедшая с носилок, взбежала на паперть, склонилась в низком поклоне перед Спасом Нерукотворным, плотное покрывало слегка приоткрыло её голову. Солнышко блеснуло в золоте волос. Нежная рука поправила покрывало. Елена! Боль внезапного узнавания пронзила Твердяту. Он судорожно ухватился за лицо. Ладонь скользнула по спасительному шёлку платка.

– Вы звали меня? – её серые глаза уставились на него в неподдельном изумлении. – Вы окликнули меня по имени? Кто вы?

– Нет, – прохрипел Твердята. – Я просто…

– Вы русич?

– Нет…

– Но вы говорите на их языке. И я на нём говорю. И вы понимаете меня! Значит…

Вопросы её разили, подобно метко пущенным стрелам. Мало этого, она подошла совсем близко, оглушила ароматом благовоний. Она схватила его за руку, сжала нескромным, недевичьим жестом потянула его к себе.

– Рука холодна! Что с вами? Вы больны? Вы не из Новгорода? Демьян Твердята знаком вам? Я его невеста…

Любовь, надежда, вера, тоска, преданность, горечь утраты и почему-то стыд – всё прочел он в её чертах. Твердята подался назад, когда она потянула руку к его лицу. Пожелала снять платок?

– Не стоит, Елена, – Демьян перехватил её руку. – Я не так красив, как раньше. Вот стою тут, убогий, в надежде тебя ещё раз увидеть. Святая Великомученица Ирина смилостивилась надо мной. Ты пришла.

– Пойдём же! – она снова схватила его за руку, потянула. – Здесь не место… мы не можем…

Он вырвал руку.

– Почему? – она испугалась. – Почему ты не хочешь идти? Ты плачешь? Нет, ты болен! Я уверена в этом! Я стану тебя лечить! Я стану…

Она внезапно запнулась, словно наткнулась на невидимую преграду, отняла руки, спрятал их под накидку, опустила глаза.

– Ты помолвлена с другим…

– Тебе известно?

– Это первая из новостей, которую я услышал на царьградском берегу…

– Ты что-то задумал? Месть? Зачем прячешь лицо? Дай хоть раз полюбоваться, дай последний раз поцеловать…

– Дочка патрикия, княжеская невеста станет целоваться с бродягой на церковной паперти? В уме ли ты, Елена?

– Один только раз! – её серые глаза потемнели, затуманились слезами.

– Только не плачь! – он пошатнулся.

Но Елена оказалась непослушной. Слезинки сорвались с пышных ресниц, одна, догоняя другую, покатились по щекам.

Забыв обо всём, Твердята сорвал с лица платок. Он ловил её слезинки на синий шёлк, он снимал их обезображенными губами. Тепло и трепет её тела, всё ещё скрытого плотными шелками, лишали его остатков разума.

* * *
Тат внимательно поглядывала по сторонам. Красивые люди живут в этом городе, нарядные, улыбчивые, чистые. Чрезмерно озабоченные, пожалуй, но нет в их лицах вороватой настороженности и заносчивой дерзости тоже нет. На золотые купола оглядываются с неподдельным почтением. Набожны, но и веротерпимы, потому и саму Тат, и Бугу – явных чужаков – обходят стороной без брезгливого замешательства, без страха. Много их вокруг, тех, что именуют себя ромеями – переговариваются, снуют, работящие, добросовестные. Вот говорливые иудеи с их седыми куделями, с их быстро увядающими, чуть неряшливыми жёнами. Вот могучие славяне в расшитых, опушённых мехом безрукавках, вот резкие, правильные лица греков. Тат всех распознала – Твердята рассказывал ей о них. А вот и прекрасные матроны-гречанки в чудесных нарядах, с золотыми обручами в волосах. За каждой следует процессия из слуг и непременная старая нянька в числе прочих. Тат плотнее запахнулась в шаль. Вот одна из них, сморщенная, вычерненная годами и солнцем, злоглазая, смотрит неотрывно на Деяна так, словно жаждет поджечь на нём одежду. А тот-то обнажился, с золотоволосой девицей ласкается. Оба плачут, не скрываясь. А народ мимо течёт. В дом Бога заходят, плечами их толкая. Выходят на улицу, поглядывая с любопытством, словно и не творили только что молитв, не испрашивали благодати. Колос стоит смирно. Заднюю ногу приподнял, словно утомился. Трётся щекой о её плечо, за узду не тянет. Послушный пока.

Тат вытащила из торока небольшой, обтянутый кожей барабан. Протянула его сыну. Повелела властно на языке родного племени:

– Стучи! Да не зевай по сторонам, не то Деяну – смерть!

Буга выждал несколько мгновений, пока мать не запела, и поддержал её песнь. Голоса женщины и барабана сливались, переплетались, стелились по тёплым камням, обволакивая стены храма и мостовую. Злоглазой, босой старухе вдруг сделались нестерпимо горячи гладко отёсанные камни, и она убралась под сень шёлкового покрывала, на подушки разбросанные по сиденьям носилок. Ветер над Боспором расшалился, ускорил бег пузатых облаков, и те пролились на площадь внезапным ливнем. В единый миг шаль на плечах Тат напиталась влагой, сделавшись неудобной и тяжёлой. Ливень разогнал лоточников и зевак. Задумчивые прихожане толпились на паперти, не решаясь выйти под ливень. Они всё плотнее обступали золотоволосую деву и Деяна. Тат пела всё громче. Грохот барабана вторил ей, и Деян наконец услышал её пение, опамятовал, прикрыл влажным платком лицо, принялся озираться и встретился с Тат взглядом.

– Мне пора, – сказали его губы. – Я должен покинуть тебя. Я отпускаю тебя. Будь счастлива со своим женихом.

– Он князь, – отвечали губы девы.

Тат запела громче. Голос её превратился в крик. Так кричат мечущиеся над водой чайки. Так поют волны, ударяющиеся о прибрежные скалы. В их пении нет стройности, но она приносит покой, дарует свободу от тяжких дум, освобождает от гнева.

– Мне безразлично, кто он, – проговорил Деян. – Будь счастлива и вспоминай меня нечасто.

Он снова глянул на Тат, он спустился по ступеням паперти, он пошёл, преодолевая упругие струи, а дева смотрела ему вслед. Вот её скрыла толпа. Вот умолк барабан Буги. Вот и песня Тат умолкла. Вот Деян стоит рядом с ней, но в глазах его пустота.

– Ты знаешь, воительница, – едва слышно произносит он. – Я сейчас встретил мою Елену. Сам Господь привел её ко мне…

– И что?

– Она всё ещё любит меня…

– У греков нет любви.

– Она не заметила моих увечий…

– Нельзя заметить то, чего нет. Ты излечился, Деян.

* * *
Они нашли пристанище в домике, неподалёку от церкви Святых апостолов, небольшой, крытой черепицей, ухоженной хоромине в окружении персиковых и гранатовых дерев. Хозяйка дома, Дросида, вдова тетрарха[32], издавна знавшая Твердяту, поначалу не пожелала пустить его, но, очарованная пением Тат, сжалилась, дала кров путникам, а верблюдице и Колосу – место в стойле. Бугу снарядили для работы в саду и конюшне, Тат отправилась на кухню, Олега не стали сажать на цепь. Старый пёс так полюбился больной хозяйской дочери, за один лишь день так привязался, что повсюду неотступно следовал за ней. Жёлтые глаза степного охотника с пристальным вниманием осматривали каждого, кто подступался к робкой Флоре. Пёс принимал пищу с её рук, спал у входа в её покои и покидал пределы поместья лишь по неведомой, редкой и самой неотложной собачьей нужде.

– Давно живу одна, – лепетала Дросида без малейшего трепета, поглядывая на обезображенное лицо Твердяты. – Бывает страшно. Видишь сам: челядь моя немногочисленна. Я сама, да увечная дочь моя, Флора… Ты ведь помнишь её? Конюх-болгарин стар, как ветхозаветное предание. На рынок ходим сами, сами готовим пищу. Пустила бы жильцов, да боязно. Тебя я знаю и потому…

Она подняла на Твердяту серые ясные, как у юной девушки, глаза, вздохнула и заговорила вновь:

– Я вижу – ты в беде, судьба переменилась к тебе. Но, может быть, и это к добру, раз ты вспомнил о нашем старом знакомстве. Мне нужен защитник. Тебе – кров и семья.

– В городе Константина неспокойно? – равнодушно спросил Твердята. – Есть повод для опасений? Ты – вдова слуги императора, пусть и свергнутого. Ты – состоятельная матрона. Чего тебе бояться?

– После смерти мужа мы стеснены. Я часто бываю в доме старых друзей… Помогаю ткачихам и златошвеям. Ты же знаешь – я большая мастерица по этой части. Взамен получаю немного денег и защиту… Что с тобой? Ты болен?

Твердята сделал над собой усилие, поднял руку, погладил Дросиду по седеющим кудрям. Ободрённая его лаской, вдовеющая матрона продолжала:

– …патрикий Агаллиан – добрейший из людей, честнейший, – она пристально всматривалась в него, переводя пытливый взор с лица на руки.

Твердята, из последних сил подавляя дрожь в руках, благодарил Деву Богородицу за то, что его изуродованное лицо имеет всегда одинаковое выражение задумчивой скорби. Ни смятение, ни радость не приживаются на нём. Только глаза и руки… Эх, не выдали бы! Из сада слышался лёгкий перестук. Это Буга небольшим деревянным молоточкам дробил целебные коренья, которые умел находить повсюду. Даже здесь, в небольшом садике, в черте стен самого большого из городов ойкумены, он нашел применение своему дарованию.

– …его дочь, Елена – ты ведь знал и её – собирается замуж. Сыскался жених из русичей…

– Пощади! – прохрипел Твердята. – Разве ты забыла?

Перестук молоточков стал звучнее, он набатным гулом повис над садиком. Лепестки цветущего персика посыпались на головы Демьяна и Дросиды.

– Нет! Потому и завела разговор! Этот человек – знатного рода. Потомок вашего князя. Он принёс в Константинополь весть о том, что ты пал в стычке с половцами неподалёку от вашего города… название… Прости, Демьян, но ваша речь слишком сложна для меня…

«Тат, тат, тат», – гудел набат.

– Какая разница, под стенами какого из городов я пал, если я жив и стою здесь перед тобой?! – взревел Твердята, хватаясь за тесак. – Я жив! Жив!

Дросида смотрела на него, не отводя глаз. Слова, готовые уже сорваться с её уст, замерли.

Гул набата обратился в желёзный лязг и грохот. Дощатая, обитая кованым железом садовая калитка сотрясалась под ударами. Литой засов подпрыгивал. Твердяте подумалось, будто кто-то ударяется в неё с разбега. Если тать, то почему не лезет тайно через стену? Или это блаженный сирота, внезапно ополоумевший подвижник? Таких немало толпится на паперти Святых апостолов. Эпарх Константинополя их не одобряет, но и не велит городской страже обижать, щадит.

– Уверовал, что голова смертного способна проломить доски толщиной в два пальца?! – прорычал Твердята.

Он отбросил в сторону тесак, не желая даже случайно ранить убогого, и распахнул калитку.

Амирам ввалился в садик вдовы с разбегу. Так разлетелся, что шапка с чудным пером упорхнула с его головы.

– Собигайся выгучать Капусту! – «каркнул» корабельщик без предисловий.

– Миронега? – переспросил Твердята. – Мне нет до него дела! Надоел, набожный пустобрёх. Да и откуда выручать-то? Неужто в молитвенном упоении снёс софийский амвон? А ты хорош! Вламываешься в дом почтенной матроны! Пугаешь вдову!

Амирам покосился на стоявшую тут же Дросиду. Вдова, впрочем, не выглядела напуганной. Она так заинтересованно рассматривала кормчего, будто приценивалась.

– Газве ищешь нового мужа, достопочтенная? – оскалился Амирам. – Как полагаешь, гожусь ли?

– Ты говоришь на языке ромеев с мерзким заморским акцентом, – фыркнула Дросида. – Ты иноверец, да к тому же жидовин. И кто знает? – может статься, разбойник!

Из сада и с хозяйственного двора приплелись немногочисленные домочадцы: кривобокая, вечно недомогающая дочь хозяйки, седоусый конюх, его жена-кухарка. Тат и Буга в числе прочих. Притрусил и Олег. Пёс глянул на корабельщика, принюхался и удалился первый с полным равнодушием.

– Капуста увяз в вертепе газвгата, – буркнул Амирам, помещая головной убор на положенное ему место. Он скривился, стараясь вовсе не смотреть на Дросиду.

– Туда ему и дорога, – отмахнулся Твердята.

– Богодач застгял в банях. Танец осы[33]. Женщины, юноши, сполиарий![34]

– Он мёртв?

– Кто знает…

Твердята тяжело вздохнул, припомнив данное князю Владимиру слово, поднял с земли тесак, перепоясался ножнами, повязал на лицо синий платок дочерей Тат.

– Его зовут Виолиодар Ростислав! – почти крикнула им в спины Дросида.

Твердята дрогнул, но не обернулся. Калитка с громким стуком затворилась.

– Сдается мне, почтенная Дгосида к тебе негавнодушна! – оскалился Амирам. – Я и нехгисть, и газбойник, и говог у меня не тот. А твоя-то гожа, хоть и покогежина, но зато могучи плечи и спина! Ты и нищим ей сгодишься!

Амирам громко хохотал и по добру же! Ведь Твердята так сомкнул челюсти, словно силился стереть уцелевшие в степной схватке зубы до корней.

* * *
Они вошли под гулкие своды. Над их головами вознесся искрящийся лазурью купол. Их ноги попирали гладко отполированные плиты. С настенных мозаик смотрели всё те же равнодушные лица. Твердята мельком глянул на картины спонтанных соитий, так воодушевивших Миронега, украдкой перекрестился и отвел глаза.

– У греков нет любви, – тихо повторил он слова Тат.

В термах царило безлюдье, обычное для утренних часов, перед наступлением полудня. Молчаливые служители едва различимыми тенями сновали повсюду, уничтожая следы еженощного гульбища. Амирам уверенно двигался вперед, туда, где между створок распахнутых ворот искрилась изумрудная зелень.

– Зачем мы здесь? – вопрос Твердяты на все лады пропело насмешливое эхо, притаившееся под высокими, мраморными сводами.

Ответом ему стало внезапное появление вооружённых людей, облачённых в блестящие кирасы и пернатые шлемы. Они бродили по саду, раздвигая цветущие ветки навершиями пик, заглядывали под каждый куст, будто разыскивали кого-то. Вояки тихо переговаривались между собой на варяжском наречии. Твердята приостановился, прислушался. На него тотчас же уставились несколько пар голубоватых, настороженных глаз. Варяги в своих пернатых шлемах казались все на одно лицо, будто цыплята из одного выводка.

– Тих хту? – спросил один из них, отчаянно коверкая язык ромеев. – Зчиэм ниэ видна лиц? Оруж?

Амирам отозвался ему на языке франков. После короткой перепалки они разошлись, взаимно затерялись в цветущем саду.

– Это стгажа Негеуса, – пояснил Амирам. – Этой ночью в импегаторских тегмах убили сына патгикия Агаллиана. Ищут виновных. Я-то всегда считал пготский газвагат дегом вполне безопасным. Эти католики утвергждают, будто Галактиона убил гусич. Убийца скгылся где-то в тегмах. Он здесь. Не Капуста ли это?

– Они могли обознаться, – отозвался Твердята.

– Утгом, на пгистани я встретил гыцаря Лауновеха. Он спгавлялся о русичах, пгибывавших в Константинополь по могю.

– Лауновех – нанят эпархом в помощь друнгарию виглы? – рассеянно спросил Твердята.

Амирам говорил, не переставая двигаться между деревьями, ни разу не обернулся на новгородца. Он так уверенно шёл по саду, словно точно знал, где искать Миронега. Они вошли под своды длинной галереи. Справа от них, через распахнутые двери был виден огромный аквариум, со всех сторон окружённый альковами. Оттуда доносились тихий плеск воды, храп и сонная возня. Амирам прошёл через двери.

Смиренный прислужник встретил их поклоном.

– Пиршество завершилось с рассветом, достопочтенные, – доложил он, искоса поглядывая на Амирамовы ножны. – Но гости слишком утомлены, чтобы разойтись по домам. Я готов помочь в ваших розысках. Вы чьи…

Он немного помедлил, словно смутился.

– …вы чьи слуги будете? Какого дома?

Амирам отстранил его ножнами и прошёл к аквариуму.

– Эй, Капуста! Где ты? – позвал он.

Они ходили взад и вперед вдоль бассейна, перешагивая через лежавших вповалку людей. Эх, и странными же казались некоторые из них видавшему виды новгородцу! Иной раз он наклонялся, дабы получше рассмотреть завлекательные прелести юной на вид девы. Откинул на сторону пышные, увитые свежими цветами волосы, перевернул на спину бездыханное тело и отпрянул, фыркнул зло, брезгливо, узрев мужеские гениталии. Другой раз снова ошибся, но по-иному. Хотел было огреть стриженного, в лицедейские латы ряженного паяца с белёной рожей, но вовремя одумался. Паяц при ближнем рассмотрении оказался девушкой-подростом, омерзительно пьяной с наглыми, смеющимися глазами и трогательно юным, персиковым румянцем на ланитах. Твердята припомнил суровый лик черниговского князя, его слова о пресловутой святости Апполинария Миронега и ему вдруг впервые после памятного боя в степи стало весело.

– Эх, греховные дела творятся в Царьграде! – приговаривал новгородец. – Не всякий раз наверняка бабу от мужика отличишь. Посмотри, Амирам, на вид юная жена. Волос долог, завит. Голова венком украшена, на запястьях браслеты, на ступнях – босовики, шёлком крытые, а спереди – срам оголённый. Тьфу! Так и отсёк бы!

– Отсеки! – отозвался Амирам. – Оскопление не пготивогечит византийским обычаям. В году шесть тысяч триста шестидесятом импегатогом Михаилом тгетьим-пьяницей было подвегнуто скоплению тгидцать вельмож по одному только подозгению в заговоре. И это было благо, потому что их не ослепили и не сняли с голов волосы вместе с кожей!

– Правду говорят – плохи дела в Византии! И не в том беда, что магометане на берегу Боспора костры жгут. В том беда, что слишком многие перестали Божьего гнева страшиться!

Твердята занёс над спящим обнажённый тесак.

– Вот и счастье настало! Настоящее, незамутнённое греховными страстями счастье! – в хриплом, надсадном дребезжании чужой, греческой речи Твердята услышал родные интонации.

– Капуста, ты ли? – позвал он, опуская тесак. – Где ты, старый греховодник? Знать, не хватило черниговской святости для противостояния царьградским соблазнам?

– Тут я! – Миронег заговорил на языке русичей. – Тут, погребён под телами спящих дев.

Тверядята пошёл на голос и вскоре под цветущим кустом граната обнаружил разомлевшего Миронега. На бледном челе черниговского уроженца алели губы. Борода слиплась от сладкого вина. На обнажённом теле багровели многочисленные следы поцелуев, вкупе с красными, кровоточащими рубцами, по-видимому, нанесенными ударами бича. Вокруг Миронега разлеглись несколько женщин. Пользуясь случаем, Твердята без стыда рассматривал их богатые прелести. На сотрапезницах Миронега не было надето ничего, кроме блестящих украшений. Закатные лучи резвились в гранях самоцветных каменьев, оправленных в червонное золото. Впрочем, и каменья, и золото при ближайшем рассмотрении оказались стеклом и медью.

– Экое изобилие! – проговорил Твердята. – Экий ты, Капуста, счастливый человече! Подымайся, друг!

И Миронег восстал. Твердята хохоча рассматривал его выпяченный, поросший седеющим волосом живот, на его грудь, багровевшую следами многочисленных и страстных любовных ласк, на его висевшее капустным листом ухо и нетрезвое, измятое лицо. Миронег оказался совершенно наг, но, словно не подозревая об этом, смело направился к выходу из бань.

– Эй, постой, Капуста! – Твердята и не думал понижать голоса. Он рыскал среди лежавших вповалку тел, разыскивая Миронегову одежду. Девы и юноши пробуждались, нисколько не стыдясь своей наготы и разнузданности поз, взирали на пришельцев, на Твердятин тесак, на Амирамов меч, для которого по прибытии в столичный город сыскались добротные ножны.

Амирам оказался проворнее Твердяты. Распинал подкованными сапогами ослабевшие от блуда тела, разгрёб груду тряпья. Отфыркиваясь и сплевывая застойный смрад благовоний, корабельщик выбрал златотканое длинное одеяние, украшенное опаловыми пуговицами с вычурной окантовкой. Амирам скомкал одёжу, швырнул её в спину уходящему Миронегу, сопроводив витиеватым проклятием. Миронег поспешно, словно опамятовав, натянул тунику. Краска стыда наконец-то залила его лицо.

– А сапоги? В Царьграде камни горячи, пятки обожгу, да и без порток не привык расхаживати… – бормотал Миронег на языке русичей, но Амирам, по своему обыкновению, сделал вид, будто не понимает его.

– Я не ромей, чтобы эдак вот, с голыми ногами, по царьградским улицам ходить… – настаивал Миронег.

Изгвазданные, пахнущие испражнениями штаны полетели ему в грудь. Лицо Амирама исказила гримаса брезгливости. Он катал во рту тугой ком слюны, выискивая место, куда сплюнуть, и не находил. Весь пол у него под ногами оказался устлан истомлёнными от разврата телами. Наконец корабельщик подошел к фонтану, ополоснул лицо, прополоскал рот и сплюнул прямо в мраморную, наполненную чистейшей влагой чашу.

Новгородец возвышался над ним, будто статуя языческого божества, но тесак из ножен не извлекал.

– Зачем ты привел меня сюда? – прошипел Твердята. – Мне известно легкомыслие Миронега. Но я не в ответе за него! Говори: зачем?

– Пока ты наслаждался обществом вдовы, в Константинополе твогились нехогошие дела, – Амирам распрямился. – Пойдём!

Лигуриец шествовал по мраморным полам терм, оглашая своды громким стуком подошв. Время от времени он пинал сонные тела, пропуская через зубы площадную брань. Твердята торопился следом. Что за вонь наполняет это место? Наверное, так пахнет разврат. Твердяте нестерпимо хотелось пить. Он подобрал валявшийся без призора латунный сосуд, украшенный изящной чеканкой, наполнил его водой, напился. Миронег куда-то запропал. Нешто решил продолжить ночные забавы? Широкий, с трёх сторон окружённый галереями двор терм тонул в утренней прохладе. Тени прислужников неслышно двигались в полумраке портиков. Казалось, никто не обращает внимания на вооружённых пришельцев.

Наконец они миновали кованые, украшенные изящной вязью ворота и вышли на улицу. Солнце стояло в зените, тени вовсе исчезли, а пыль у них под ногами сделалась так горяча, что жгла через подметку. Они обнаружили Миронега мирно дремлющим под кустом сиреневой гортензии. Вокруг него стояли латники в пернатых шлемах, вооруженные пиками – варяги.

– Тгое с пиками, остальные – с мечами. Всего пятнадцать, – прошептал Амирам. – Я удаляюсь, купец. Счастливой стычки.

– Я не намерен… – начал было Твердята.

Договорить ему не дал громкий вопль Миронега. Один из латников ткнул черниговского уроженца пикой.

– Я не убивал! – возопил Миронег.

Тогда другой рыцарь огрел его по хребту. Бил вполсилы, плашмя.

– Я не убивал! Невиновен! – твердил перепуганный Апполинарий на всех известных ему языках.

– Оставьте его! – рыкнул Твердята. – Это… черниговский уроженец, блаженный человек. Он прибыл в город Константина, чтобы изучать богословие.

Лязгающий гогот был ему ответом. Дружинники тряслись, их щербатые пасти извергали утробный клёкот. Ременная сбруя брони поскрипывала, перья на шлемах сотрясались.

– Кто ты, отважный недоумок? – Лауновех выступил из-за спин товарищей.

На нём не было брони, лишь короткая, обшитая кожей куртка. Рыцарь отчаянно потел. Влага струилась по его багровому лбу, но глаза оставались холодны. Странное оружие держал он в руках – короткое, изогнутое на манер половецкой сабли лезвие, на простой, обмотанной кожаными ремешками рукояти.

Молниеносный взмах клинка – и платок дочерей Тат синими бабочками слетел под ноги воинов.

– Кто ты?! – взревел Лауновех. – Подданный черниговского кагана или ромей?

– Это Демьян Твердята, новгородец, – еле слышно пролепетал Миронег.

– Твердята? – Лауновех словно натолкнулся на невидимую преграду. – Демиан? Жив?!

– Он в отчаянии, – пояснил Миронег. – Утратив имущество, он ищет отмщения и… покровительствует мне…

Твердята не дал ему договорить, метко бросив в голову черниговского уроженца пустой латунный сосуд. Лезвие тесака выползло из ножен, но лишь наполовину.

– Постой! – Лауновех бестрепетно расстался с оружием, небрежно бросив его в пыль. – Каган Володарь принёс нам весть о твоей гибели.

– Знаю…

– Каган Володарь готов утешить дочь патрикия Агаллиана в её девичьих скорбях.

– Зна… – дыхание Твердяты занялось.

– Жестоко тебя покорежила судьба, – Лауновех смотрел на него с нескрываемым сочувствием.

Варяжская дружина попритихла, опустила пики, попрятала клинки в ножны.

– Дозвольте теперь нам уйти, – Миронег молитвенно сложил трясущиеся руки. – При первой же возможности мы покинем Царьград. Я повинен лишь в тлетворном блуде, но…

Миронег внезапно умолк, даже прикрыл глаза, надеясь спрятаться от холодных глаз беловолосого рыцаря.

Лауновех размышлял. Он мгновенно оценил вооружение противника. Убить Твердяту не составит труда. А приятеля его, бестолкового блудодея, представить на суд эпарха за убийство родовитого юноши. Но что пользы в этом ему, Лауновеху? Новгородец готов умереть, бородатый дурень не сумеет защититься и будет казнён. Князь Володарь поселится в опочивальне прекрасной Елены, заменит Агаллиану убитого сына, наплодит детишек.

– По старой дружбе я дам тебе уйти, – тихо молвил Лауновех. – Но при условии: забирай плебея, заткни бородищей его болтливый рот. Уйми его наивную похоть.

Он подал знак дружине, и латники послушно отступили в короткую тень портика.

– Беги же, Твердята! – оскалился Лауновех.

Он впервые заговорил с новгородцем на малопонятном для Миронега наречии латинян.

– Миронег уйдёт со мной, – ответил Твердята на языке ромеев.

– Твой спутник, бестолковый шалопай, перебрал вина. Но это малый грех для настоящего мужа. Всю ночь в императорских термах он беспорядочно совокуплялся. Но и это не беда. Он поддался чарам Галактиона. Он вступил в соитие с юношей. Разве для христианина нет большего греха, нежели грех содомский?

Твердята молча сплюнул.

– Может быть, он свернул юноше шею, дабы скрыть собственное грехопадение?

– Он невиновен. Дурость – не грех. Убийство беззащитного – грех неискупимый. Миронег не мог убить! – отрезал Твердята.

– Хорошо. Бегите оба, – Лауновех снова перешёл на греческий язык. – У вас есть время, чтобы покинуть город.

– Ты станешь покрывать преступление Миронега? Солжёшь Агаллиану? Солжёшь друнгарию виглы?

– Фома Агаллиан погружён в скорбь. До окончания погребальных обрядов он не станет говорить со мной. Достопочтенному Нереусу надо представить на суд эпарха виновного, и виновный не замедлит явиться перед судом. Константинополь наводнён бродягами… – Лауновех помедлил и добавил: – Такими, как мы с тобой.

– Передай Володарю: я стану ждать его в Венецианском квартале, возле синагоги, там, где лавка Давыда-лудильщика…

Миронег не дал Твердяте договорить. Черниговский уроженец пустился наутёк. Шёлковый подол его рубахи высоко задрался, являя миру тощие, жилистые ляжки и дряблый зад. Варяжская дружина весело загомонила, застучала копьями в круглые щиты.

* * *
Твердята долго рыскал по торговым рядам большого базара – того, что неподалёку от форума Константина – в поисках лавки кузнеца. Ослеплённый яростью, он не замечал взглядов горожан, брезгливо таращившихся на его увечье. Кто-то хватал его за полы кафтана, кто-то шарахался в ужасе, кто-то пытался ужалить насмешкой. Но Твердята оставался слеп и глух ко всему. Ему нужен был кузнец и, наконец, он разыскал лавку, битком набитую коваными металлическими изделиями. Здесь нашлись скобы и уключины, бронзовые замки и железные крючья, обручи для бочек, подставки для лучин, литые и кованые подсвечники. Твердята шарил глазами по полкам.

– Нужен молот, – бормотал он. – Молот, и потяжелее…

– Могу предложить! Есть отменный молот весом в один критский талант[35], – прогудел владелец лавки, по виду болгарин, в овчинной безрукавке, надетой на голое тело. – На продажу есть только молоточки для ювелира. Да, я всё могу! Те молотки разного веса от одного фунта до десяти[36]. Я их сделал под заказ! Только вот старый Иссур никак не заберёт их. Жид врёт, будто нет монет, хочет, чтобы я поверил в долг. А сам просто жаден, как… старый жид…

Твердята оценил широкие, поросшие седым волосом плечи, бычью шею, бугристые мускулы рук, бабью болтливость кузнеца.

– По руке ли тебе твоё изделие, старинушка?

– Мне-то? – изумился болгарин. – По руке! А то как же?!

Он пошарил по полкам, отчаянно грохоча железом, сопя и незлобиво поругивая приятеля Иссура. Когда молот был извлечен на божий свет, Твердята уже истратил изрядную долю сбережённого в императорских термах терпения.

– Сколько хочешь монет?

– Ведь ты русич?

– Сколько монет?!

– Гривну![37]

– Пятнадцать кун…

– А не жид ли ты?

– Нет мочи торговаться! Я побью тебя, кузнец! – рявкнул Твердята, бросая монеты на прилавок. Ловким, внезапным ударом новгородец вышиб у кузнеца молот, легко перехватил добычу в воздухе, коротко размахнулся, и лавка кузнеца канула в грохоте и визге. С разлетевшегося в мелкую щепу прилавка на каменный пол осыпалась кованая и литая металлическая мелочь.

– Собери деньги, олух! – рыкнул Твердята.

– Я пожалуюсь Нереусу! – был ответ.

На шум сбежались зеваки: алчущие справедливости добродеи и просто любопытствующие. Но зрелище огромного чужестранца с исковерканным шрамами, едва прикрытым бородой лицом и увесистым молотом в руках умерило их жажду возмездия. Кузнец, руководимый безошибочным чутьем, успел и в россыпи железного хлама и монеты собрать, и поглазеть вослед странному покупателю, пока тот не смешался с толпой. Кузнец пересыпал и щупал в заскорузлой ладони полновесные серебряные кругляши.

– Двадцать пять кун… А может, ещё и завалялось где… Зачем было торговаться? Зачем крушить прилавок? Сразу видно – русич!

* * *
Им довелось встретиться в том квартале Константинополя, где каменные дома в пять и более этажей вздымаются по сторонам извилистых улиц, превращая их в ущелья. Тут всегда царит полумрак. Тут гулким эхом отзывается любой звук. Тут нерасторопный прохожий рискует быть облитым помоями, а ходить следует, прижимаясь плечом к каменной стенке, дабы не ступить подмёткой в помои. За стенами высоких домов живут мастеровые люди, бедные прихлебатели средней руки вельмож, востребованные миром блудницы и прочая столичная сволочь. Миронег подвернулся под ноги в переулке, на пути к дому вдовицы, неподалёку от храма Святых апостолов. Непривычный к местным обычаям, с головы до ног облитый помоями, перепуганный, он жался к циклопической стене дома. Будто клоп, маленький и вонький, Миронег зорко озирался по сторонам в поисках спасителя и, завидев Твердяту, кинулся к нему. Новгородец уклонился, стараясь избежать ароматных объятий, отмахнулся молотом.

– Я искал тебя, – прощебетал Миронег, пониже натягивая рубаху и смущённо поджимая пальцы босых ног. – Сильно боялся бегать по городу без порток. Думал, стража заберёт такого-то. А тут беспорточников пруд пруди. Эх, содомское наваждение! Что это? В кузнецы собрался податься? Похвально! Чем не ремесло? Не хуже купеческого!

Ответом Миронегу стал крушащий камень удар в стену ближайшего дома.

– Провались в преисподнюю, Капуста! – прохрипел Твердята. – Отзынь от меня! Я – мертвец! Но и Володарю не жить! Не жениться ему на Елене!

Каменная крошка пополам с пылью запорошила его лицо. Оно стало одного цвета с бородой, но ненадолго. Миронег испуганно смотрел, как из потемневших глаз Демьяна хлещут злые слёзы, смывая белую пыль.

– Ты плачешь, – проговорил он. – А это значит – не быть тебе злодеем. Утомился я, Демьянушка! Пойду в Святую Ирину. Может, поспею к заутрене. Омоюсь в источнике, охолонусь под прохладными сводами, отрешусь от поганой юдоли греха… А ты куда? Что вознамерился совершить?

– Найду Володаря и сокрушу, а там… Да вот привяжу этот молот на шею да и в Золотой Рог кинусь…

– Пожалуй, с таким молотом ты и не потонешь, – пробормотал Миронег. – Легковат! Да и где князя-то сыщешь? Он, поди, за стенами, за вратами. А на вратах засовы крепкие…

Миронег борзо отпрыгнул, когда с верхнего этажа дома внезапно излилась зловонная жижа. Твердята досадливо выругался. На него попало лишь несколько капель, но этого хватило, чтобы утишить губительную ярость.

– Надо разузнать, когда похороны беспутного Галактиона…

– Я видел, как…

– Молчи, Капуста! – Твердата ухватил Миронега за глотку и крепко сжал. – Не-е-ет! Нас не захоронят в одной могиле с Галактионом! Нас отдадут на растерзание крысам в императорской тюрьме!

* * *
Мироздание сверкало снежной белизной, словно снегом припорошилось. В этот час улицы были пустынны – жара загнала горожан под тенистые своды садов, убедила укрыться за каменными стенами, вблизи источников воды. Ущелья улиц, вымощенных белым камнем, стекались к площади, обставленной беломраморными чертогами. Белый храм под золотыми куполами возвышался посреди неё. Белое солнце изливало зной с блёклых небес. Нестерпимая жара, тягостная тишина и сверкание белого камня – вот всё, что мог видеть, слышать и чувствовать Твердята. Но вскоре послышался сначала отдалённый и негромкий, но стройный гул. Твердята присмотрелся, щуря глаза. Гул быстро нарастал, становился гуще. На кипельно-белом фоне появились желтоватые высверки и красочные пятна. Воины в бронзовых доспехах, со щитами, в разноцветных плащах и пернатых шлемах шествовали по одной из улиц. Первым шагал огромный Лауновех. Полы его золотистого плаща стелились по белому камню. Волосы на его обнажённой голове показались Твердяте белее константинопольского мрамора. Латники Лауновеха чеканили шаг, ударяя основаниями длинных пик в каменную кладку под ногами. Наконец они встали по обе стороны улицы, уставив пустые глаза в пространство перед собой. Лёгкий ветерок играл перьями на их шлемах. Сам Лауновех стал в стороне, поводя очами, словно высматривая чего-то. Он сразу заметил Твердяту, на мгновение задержал взгляд, но вида не подал. А новгородец во все глаза смотрел на похоронное шествие. Процессия двигалась неспешно. Впереди шествия двигался иерей в торжественных ризах. За ним следовали отроки и отроковицы – челядины патрикия – все в длинных белых одеяниях со скорбными венками в руках. Далее шествовал начальник Лауновеха, друнгарий виглы, досточтимый Нереус. Семья покойного сбилась в горестную стайку. Сам патрикий, старался держаться прямо, но постоянно сбивался с шага. В глазах его мелькали несвойственные ему испуг и смущение. Твердята помнил его велеречивым, умудрённым, преисполненным мощи. За время разлуки он превратился в старца, неуверенного в собственных силах, растерянного, подавленного. Братья сомкнулись вокруг него стеной, словно силясь подпереть плечами, пытались поддерживать, но патрикий отталкивал их руки. Гордыня, властолюбие, боязнь показаться слабым даже в час скорби, руководили им. На лицах присных патрикия мелькала едва сдерживаемая досада. Солнце пекло всё злее, на форуме гомонил народ. Дела ждали их, но дела скорбные не терпели суеты. Агаллиан постоянно спотыкался, путался в полах тоги, смахивая шёлковым платком бисеринки пота с чела. Руки его дрожали. Холёные кони влекли роскошную, увешанную гирляндами цветов, колесницу. Гроб покоился на ней. Женщина шла следом за колесницей, низко склонив седую, обнажённую голову. Почтенная матрона, жена Агаллиана, мать Галактиона и Елены, тяжело опиралась обеими руками на вычурный борт повозки. Глаза её были широко распахнуты и сухи. Казалось, что и день, и ночь, и жара, и холод перестали существовать для неё. Елена ступала ровно. Рука её покоилась на покрытом плотным шёлком плаща локте рыцаря. Твердята видел эту руку. Она, словно изображение на храмовой фреске, олицетворяла дарованный свыше покой. Дева покрыла золото волос скорбным покрывалом, ниспадавшим до земли и срывавшим её всю. Но всё равно она была узнаваема по едва заметным, лишь для одного Твердяты значимым приметам. Рыцарь воздвигался рядом с ней, подобно утёсу. Без доспеха и шлема, он откинул на сторону полу синего плаща, являя миру изукрашенные самоцветами ножны и пышную, богато расшитую, перевязь. На лице его лежала печать притворной, вымученной скорби. Рыцарь маялся, поглядывая по сторонам. Твердята сразу узнал старого товарища. Володарь вырос, раздался в плечах, заматерел. Юношески размытые черты сделались твёрдыми, но во взоре плескалась прежняя неудельная беспечность. Ах, легкомысленный друг! Куда же занесла тебя проказница-судьба! На паперть константинопольского храма, в процессию вислощёких вельмож, воздающих лицемерные почести трупу никчемного юнца! Процессия остановилась у ступеней паперти. Священник поднялся к храмовым воротам, остановился, готовясь произнести речь. Твердята не сводил глаз с Елены и Володаря. Иерей говорил долго, проникновенно, убедительно:

– Всё мы свидетельствуем перед Богом, что сей юноша достоин высшей милости…

Ну что ж! Может быть, Галактион и достоин, кто знает! Наконец процессия втянулась в храмовые двери, унося с собою гроб. Площадь опустела. Дружина Лауновеха встала дозором возле притворённых дверей храма, дабы не допустить на семейное таинство посторонних. А таковых немало собралось на площади. Несмотря на невыносимую жару, Твердята был не одинок. Неподалеку топталась в бездействии половецкая дружина Володаря. Твердята сразу опознал степняков. Скуластые лица, жёсткие, подобно конским гривам, волосы, лица, разукрашенные изображениями странных существ и ритуальными шрамами. Ромеи с брезгливой опаской посматривали на них. Дружинники Лауновеха косились недобро, не снимали ладоней с рукоятей мечей, пики держали наготове. Скольких мертвецов сегодня похоронят?

– Следует избегать ругательных слов и даже мыслей вблизи усопшего, – словно услышав его мысли, пробормотал Миронег.

– Сгинь, блудливый потрох! – огрызнулся Твердята.

– Посмотри, стражники смотрят на тебя!

– Да, смотрят!

Твердята видел и воев Лауновеха, и стайку половцев в лохматых лисьих шапках, чудно смотревшихся под знойным царьградским небом. Сколько их? Не более двух десятков. Не велика дружина Володаря! В чём же дело? Казна оскудела или понесли, не восполненные пока потери?

– Смотри… – ерзал Миронег. – Смотри же!

Лауновех шел к ним через площадь. Железный лязг его доспехов и стук шагов оглушил негустую примолкшую толпу. Рыцарь приблизился. Зеваки брызнули в стороны, оставив Твердяту одиноко стоять посреди площади.

– Ты больше не скрываешь увечий? – лицо Лауновеха оставалось неподвижным, губы размыкались едва заметно, и Демьяну вдруг почудилось, что он слышит не голос наемника-варяга, а глас разгневанного небожителя.

– Глядит-ка, – вякнул несмело Миронег. – Словно ангел Господень…

Нет, не сбежал черниговский уроженец, не скрылся в переулках вместе с полноправными гражданами-ромеями, не убоялся быть кинутым в темницу или попросту зарезанным.

– Мертвецу нечего стыдиться. Но перед тем как предать себя в руки императорского палача, хочу совершить последнее дело, – Твердята низко поклонился Лауновеху.

Пальцы коснулись раскалённого царьградского праха. Из последних сил расщедрившись на смирение, новгородец попросил тихо, уставясь взором в бронзового льва на груди Лауновеха:

– Передай Володарю, что я жду его у ворот венецианской слободы. Передай: если не явится на бой – приду к палатам Агаллиана. Татем проберусь и всё равно убью и его, и боярышню.

– Слышу преступные речи, – прогудел Лауновех.

– Мне нет другого пути. Смилуйся, передай! Улички Венецианской слободы узки. Кровавой, многолюдной сечи там не случится. Мы станем биться один на один. Половцы Володаря не в счёт. Они хороши лишь в конной стычке…

– Будь по-твоему, – лицо Лауновеха исказила странная ухмылка, будто из-под правильных, хоть и грубых, черт проступила ощеренная львиная морда.

* * *
Князь Володарь присматривался к сумеркам. Под кольчугой и чеканной бронёй дома Агаллиана, подобно рою докучливых блох, шевелилось нестерпимое беспокойство. В этот час, когда город-исполин, легендарный Царьград, погружался в сон, на уличках Венецианского квартала становилось пустынно. Многочисленные меняльные конторы, ювелирные лавки, каменные норы тайных ростовщиков, прикрылись плотными ставнями. Подошвы княжеских сапог плющили неубранный мусор – испражнения огромного города. В подворотнях скользили призрачные тени, слышался страстный мяв котов. Полуночные бродяги всех мастей выползли на мостовые, чтобы незамедлительно убраться в свои убежища, едва заслышав лязг доспехов ночной стражи. Вот один из них привалился к ещё не остывшей каменной стене. Народец южных берегов не стоек даже к приятной русичу прохладе летних сумерек. Вот и этот прикрылся ветхим плащом, будто одеялом, оставил не прикрытым только лицо. Володарь припомнил торжества на форуме, которые так любила посещать Елена. Володарь снова испытал знакомую скуку. Помпезное лицедейство неизменно сопровождалось оглушительным граем, подобным вою иерихонских труб. Странные маски мелькали в свете множества факелов. Странные речи лились из разверстых ртов. Елена называла это «стихами», «гармоническим сложением слов». Володарь пялился на разрисованные, застывшие маски. Даже самая прекрасная из них – умиротворение – расписанная в цвета плодоносящего персика, казалась ему уродливой миной ряженого сатаны. А сейчас, в загаженном переулке Венецианского квартала, Володарь увидел совершенное, полное олицетворение неизбывного страдания. Седая, как лунь, голова. Нос, свёрнутый на сторону. На половину лица что-то вроде родимого пятна, но только светлое, испещрённое мелкими шрамами – когда-то в этом месте была основательно содрана кожа. На изувеченной щеке борода росла неровная, клочковатая, толком не прикрывая ни зажившую рану, ни изувеченные шрамами губы. Всё походило бы на искусно сработанную театральную маску, если б ноздри скособоченного носа при каждом выдохе не трепетали, с трудом пропуская воздух.

Бродяга пошевелился, пола плаща сместилась на сторону, открыв взору Володаря огромный, литой из чугунины молот. У ног оборванца стояло небольшое, совершенно пустое корытце. Да, негусто в Венецианском квартале с подаянием! Бродяга что-то бормотал. Не молитву ли шептали изорванные губы? Володарь приостановился, заслышав знакомые слова. Бродяга произносил «Отче наш» с истовой страстностью уроженцев северных лесов.

– Да ты не кузнец ли? – князь замер на месте. – Кочуешь? Русич? Не видал ли тут земляков? Демьян Твердята, новгородский гость, не знаком ли тебе? Он купец. Красивый такой детина, рослый, могучий. Не видал?

– Почто один шляешься в потёмках? – прошептали изуродованные губы. – Нешто не боишься татей? Где твой отрок? Зачем ходишь один в сумерках?

– Град Константина – не половецкая степь. А я – не малое дитя. Перед тобой Рюрикович, князь без удела – Володарь Ростиславич. А теперь ты отвечай внятно: кто таков? – Володарь кривил рот в улыбке, настороженно наблюдая, как незнакомец поднимается на ноги.

Вот под распахнувшимися полами плаща что-то блеснуло. Не броня ли? Да разве в сумерках разберёшь! Вот где-то наверху распахнулась ставня. Случайный отблеск домашнего огонька пал на лицо бродяги. Из глубоких впадин-глазниц на Володяря глянули пронзительно разумные, ясные, источающие живой блеск глаза. Ставня испуганно захлопнулась, отсвет пропал. Подслеповатые сумерки заполонили уличку. Друнгарий виглы, достопочтенный Нереус в этот вечерний час погружался в глубокую дрему, а вся его надёжная стража, состоящая из бравых вояк, сбежавшихся к императорскому престолу с окраин необъятной державы, расхолаживается, патрулируя портовые корчмы. Отряд рыцаря львиной головы, достойного платы Лауновеха, по прямому приказу эпарха охранял дом Фомы Агаллиана. Если уж доведётся вступить в драку, то лучше завершить её до полуночи, когда сандалии бдительного Нереуса ступят на остывшие камни города. Надо торопиться, надо повидать Демьяна, объясниться, замириться, хоть через брань и мордобой, но снять груз с души. А тут этот бродяга, будь он неладен!

– Ты русич? – снова спросил Володарь.

Рука легла на рукоять меча.

– Да, – изуродованные губы бродяги приоткрылись, обнажая внутренность рта. С той стороны, где лицо было изувечено, передних зубов во рту не осталось.

Володарь понял – собеседник улыбается. Бродяга наклонился, поднял с земли корыто, водрузил его себе на голову. Низкое налобье шлема скрыло изуродованный лоб.

– А шлем-то не степняками ли выкован? Как и прикупил такую вещь в Царьграде? Не стоит так уж снаряжаться. Да и спешу я. Не досуг сейчас с тобой силами меряться. Ты охолони и останешься цел.

Володарь отстегнул от перевязи кошель, помедлил минуту. Эх, невелика его казна, да и та слишком дорога. Разве отсыпать горсть монет, не отдавать всех-то денег? Ведь он собирался для Илюши новую одёжу справить.

– Я милостыни не прошу, – прошипел бродяга. – Я сам тебе подам… Воздам за верную дружбу.

Стремительным, едва уловимым движением он подхватил с земли молот. Первый удар был нацелен на левую руку, ту самую, что сжимала кожаный кошель.

– Ах ты, отважный боец! – ветхий плащ валялся на камнях, подобно сброшенной змеиной шкуре.

Бродяга обратился в лютого хищника, огромного, ловкого, лишённого страха и сомнений. Кольчуга сидела на нём, как влитая. Володарь в последнем перед сшибкой изумлении, узнал изделие новгородских кузнецов.

Володарь защищался. Лезвие его меча жалостно стонало, соприкасаясь с чугуниной молота. Эх, зачем он надел броню! На улице всё ещё жарко, а на его плечах такая тяжесть! Володарь вертелся волчком, бился плечами в стены узкой улички-ущелья. Кованое железо лязгало, мешало. Украшенные гербами патрикия Агаллиана наручи проминались при малейшем соприкосновении с молотом, раня плоть. Из-под них уже сочилась кровь. Володарь совершал отчаянные прыжки, силясь избежать увечий, вознося осанну Всевышнему, что ввиду долгой дороги не надел поножей. Сумерки зачернились непроглядным мраком. В теснинах улиц Венецианского квартала наступила ночь. Противник Володаря неутомимо, с изумляющей яростью махал молотом. Он наседал, сочленения кольчужных колец на его руках и спине скрипели при каждом стремительном движении, и это выручало князя, давая возможность ускользать от ударов в кромешной темноте. Володарь пытался разговаривать с врагом, но тот не отвечал на его увещевания и вопросы. Нет, он напал не ради грабежа. Ночной боец и не помышлял о брошенном на мостовую богатстве. Он хотел убить Володаря, это было ясно. Но почему же? Почему? Если это наймит Твердяты, то откуда такая ярость? Подосланный убийца действует ножом из-за угла или попросту оглушает, чтобы впоследствии отдать бесчувственное тело всепринимающим водам Боспора.

– Не пощадишь? – хрипел князь. – Скажи же, в чём моя вина перед тобой? Или тебя подослал Демьян Твердята?! Так передай ему, что я невиновен!

Словно в ответ на Володарёву мольбу, лицо незнакомца внезапно осветилось. По щекам его противника пролегли две блестящие полосы – он плакал. Володарь, улучшив момент, оглянулся на свет. Кто-то выбежал в устье улицы с зажжённым факелом. Володарь на всякий случай простился с жизнью. Если это сообщники бродяги – ему конец. И он снова повернулся лицом к своему врагу. Изувеченная образина оказалась совсем рядом. Бродяга стоял, сжимая своё чугунное орудие в опущенной руке. Его тяжкое дыхание слилось с дыханием самого Володаря. От бродяги неожиданно приятно пахло цветочно-травяным духом. Они стояли грудь к груди, места для замаха тяжёлым оружием не оставалось.

– Ну, что же ты меня не убиваешь? – улыбнулся Володарь. – И пахнешь, будто дева. Я уж ожидал напоследок вдохнуть смрад сатанинской серы.

– Не узнаёшь? – страшное лицо вдруг изменилась, в глубоко запавших глазах под налобьем шлема мелькнуло болезненно-знакомое выражение.

– Неужто Твердята?! А шелом-то у тебя половецкой работы.

– Я помню твою привычку бить по голове. Потому и остерёгся, – был ответ.

Силы внезапно оставили Володаря, он едва не выронил меч.

– Теперь ты меня убьешь, друг? – едва слышно проговорил князь. – Ну что ж…

– Не поддавайся, Володарь Ростислвич! – мальчишеский голос Илюшки сорвался в истошный визг. – Я с тобой! Я успел! Отзынь, дьяволово отродье!

Володарь услышал за спиной топот множества ног. Илюша не только сам явился, но и половцев привёл. Твердята отпрыгнул назад и занёс молот для удара. Движения оставались лёгкими. Казалось, он не ведал усталости.

– Да ты молодец! – прорычал внезапно озлившийся Володарь. – Видать, только рожу покорёжило, а всё остальное в порядке. Силён! Ловок!

Князь кинулся было в атаку, но быстро опамятовал, остановленный твёрдостью старого товарища, который наконец тоже заговорил.

– Прости меня, Володька! Ай, прости! – приговаривал Твердята, нанося сокрушительные удары.

Меч высекал из молота снопы искр, железо стонало и взвизгивало, соударяясь с железом.

– Возьми мою обиду!

Удар молота пришёлся на оплечье доспеха Володаря, но князь лёгкой, птичьей поступью сделал полшажка в сторону, и удар оказался пустым. Оголовок молота лишь чиркнул по металлу доспеха. Звону много – толку никакого. Володарь в немыслимом развороте сумел нанести ответный удар. Его лёгкий меч едва не застрял в Твердятиной кольчуге. Князь подался в сторону. Лезвие меча застонало в нечеловеческой муке, но смогло вырваться из плена кованых колец.

– Возьми мою тоску! – взревел Твердята.

Вызволяя меч, Володарь на мгновение потерял подвижность, и Твердяте удалось нанести ему чувствительный удар.

– … нищету… ннна! – рычал Твердята.

Молот ударил по наручи левой руки. Железо взвизгнуло, князь взвыл, но не выпустил меча из рук. Он не просто продолжал отмахиваться, сдерживая растущий натиск Твердяты. Несколько раз, когда жадная ярость лишала новгородца бдительности, князь Володарь наносил ему чувствительные удары. Вмятина на шеломе, обошедшаяся кратковременной потерей равновесия и продолжительным звоном в голове, неглубокая рана под шеей, на стыке оплечья доспеха и сетчатого края бармицы – отрезвили Твердяту. Обуздав ярость, он хладнокровно и размеренно вколачивал в Володяря своё горе и тоску, хворь, уродство и одиночество. Одиночество? Нет, Твердята не был одинок. Он уже слышал мерный гул барабана. Буга находился где-то неподалёку. Обстоятельства схватки не позволяли Твердяте оглядываться, искать барабанщика взглядом. Володарь тоже его слышал. Сражаясь, Твердята то и дело заглядывал в прорезь забрала княжеского шлема. Однако Володарь Ростиславич оснастился на славу! Что за шелом! Что за нагрудник! На груди – золочёное чудище, крылатое, с огромными ноздрями и испускающими полымя глазницами. На челе – кадкоообразный золочёный же шелом, с забралом и узкой прорезью. На макушке шелома пятипалая, сжатая в кулак десница. А глаза в прорези всё те же – синие, бедовые, без вина хмельные. И меч всё тот же, отлично выкованный клинок с простой рукоятью – изделие дамасских мастеров, приобретённое Твердятой в Царьграде и преподнесённое в дар юному княжичу. Твердята захохотал, изловчился, сокрушительным ударом по запястью правой руки, выбил клинок из руки Володаря. Следующим ударом новгородец расплющил ноздри крылатого гада на княжьей груди. Князь шумно, со стоном выдохнул и начал заваливаться назад, на спину. Но для победного торжества не приспело возможности – подоспели дружинники князя, половцы. Они выходили по одному, бились умело. Расчёт их был ясен: измотать противника многочисленными ранами, а потом наверняка убить. Вот кто-то подступился сзади, приостановился, выжидая случая, чтобы напасть. Твердята крутанулся, надеясь изувечить противника скользящим ударом. Но Амирам быстро пригнулся.

– Погоди! – рявкнул он без своей обычной ухмылки. – Экие вы, гусичи, вои! Готовы стены кгушить.

И Лигуриец вышел наперед, давая Твердяте возможность хоть немного передохнуть. Так они бились попеременно. Лязг металла и синие искры повисли на плаще поздних сумерек. В схватке установилось вязкое равновесие взаимной усталости. Кто-то должен был предложить замирение, но никто его не предлагал. Казалось, Володарь вознамерился испытать стойкость противника. Или возжелал исправить давнюю промашку, допущенную в степи?

Твердята подустал. Он слышал трудное дыхание Амирама. Эх, видать, не привык корабельщик подолгу биться! Демьян старался следовать ритму барабана до тех пор, пока не услышал набатный звон – негромкий, тягучий глас, знакомый и таинственный. Испуг толкнулся в его сердце, но быстро отступил. Он узнал знакомый голос. Другое дело – половцы, сородичи Тат. Их напор иссяк мгновенно, словно ловкий виночерпий одним махом опорожнил кувшин. Демьян глянул в глаза ближайшего противника – первобытный ужас застыл в них, словно половец узрел набегающую голодную волчью стаю. Кто-то, ещё минуту назад оголтелый, кинулся наутёк. Кто-то замер, будто окаменел. Голос Тат звенел повсюду. Он сочился из едва заметных щелей каменной кладки, он лился с небес, подобно дождю, он задорным морским ветерком врывался в лабиринты улиц, обращая души отважных бойцов в никчемную труху. Твердята валил сородичей Тат ударами молота.

– Один, два, три… – считал он. А они валились на камни Венецианского квартала, подобно осенним подгнившим снопам.

Амирам со сноровкой заправского мясника приканчивал павших. Твердята и не заметил, когда барабанный бой прекратился и голос Тат умолк. Но звуки затихли, Амирам исчез, а бойцы прекратили сражение. Володарь скинул на камни измятый шлем. С горькой усмешкой глянул на Твердяту.

– Мы оба всё ещё живы, – негромко произнёс князь, но новгородец не услышал его слов.

Мир перевернулся один раз, потом снова встал на место и снова перевернулся. Твердята по-прежнему видел ухмылку Володаря. Губы князя шевелились, но Твердята не слышал ни единого звука. Ему лишь чудилось, будто князь твердит какое-то имя, совсем чужое, странное, но знакомое.

– Лауновех, зачем ты так? Это мой побратим, Лауновех! Лауновех… – устало повторял едва живой от усталости князь Рюрикова рода Володарь Ростиславич.

* * *
Тат дала знак сыну, и тот вытащил из мешка барабан.

– Их много, – едва слышно прошептал он. – Их очень много, мама! Станешь биться с ними?

Она обернулась, глянула в родное лицо, как в последний раз, приложила палец к губам, заговорила на языке русичей.

– Не произноси слов племени шара в этих каменных местах, – она не хотела быть к нему строгой, но так уж получилось.

– За нашими спинами люди в латах. Они управляют этим городом, пока ночной каган спит… – он запнулся, подбирая нужное слово из великого множества слов чужого языка. – Латиняне. Они не любят это место. Хотят пограбить. Уже грабят. За нами идёт человек с пером. Он хочет помочь. Он любит нас, как Деян?

– У греков нет любви, – она старалась изгнать из голоса строгость, но у неё не получалось. – Опасайся человека с пером. Нет, он не любит нас, как Деян! Призови духа силы степей. Поможем Деяну.

Огромная ладонь Буги немедленно опустилась на шкуру барабана. Пальцы его мелко дрожали. Дробный гул взлетел вверх, под кровли домов. Тат двинулась в сторону сражающихся. Песня слетела с её губ, подобно серокрылой горлице. Она призывала человека с пером забыть на короткое время о смурном боге латинян – медлительной золотой жабе – и прийти на помощь Деяну.

О, этот неуёмный ходок по широким водам, которого русичи величали на свой лад «корабельщиком», умел сражаться на славу. Доведись, он задал бы тяжёлую задачу и отцу Тат – полновластному хозяину приморских степей, и любому из её братьев, и даже дочери её, имя которой на языке русичей звучало как Доблесть! Корабельщик выскочил на узкую уличку внезапно, словно лисица из кустов, прыгнул в самую гущу схватки. Его длинная прямая обоюдоострая сабля разила точно, легко рассекая и твердую кожу доспехов, и мягкую плоть под ней. За спиной Тат слышался нарастающий барабанный гул и вой истязаемых людей. Дружина жадных латинян громила поклонников древнего бога – остроносых и остроглазых многосемейных говорливых торгашей. Их жёны – седоволосые белотелые, рано старящиеся – голосили, призывая на помощь своего одряхлевшего с рождения покровителя. Их шумливая детвора молчала, попряталась по тайным щелям. Их похотливые, склонные к блудострастию мужчины, принимали ограбление со свойственной им стойкостью обречённых. Некоторые из них вынашивали тайные замыслы, готовились к сопротивлению, но верные мечи латинян не оставляли им надежды. Слуга каменного кагана грабил осмотрительно. Тат слышала лишь звук барабана Буги и редкие, заполошные выкрики отчаявшихся спасти честь и добро иудеек. Дело завершилось бы быстро, если б не маленький чертёнок, что сумел вырваться из кольчужных рукавиц. Мальчишка – трехлетка, худенький и вертлявый – подбежал к Буге, улучив удобный момент, хлопнул зачем-то ладонью по барабанной шкуре. Барабан издал печальный вопль в унисон стону его истязаемой матери. Мальчик завопил при виде истерзанного материнского тела, с которого воин-латинянин срывал золотые монисты. Тогда убийца направился к нему. Буга, отставив барабан, поднялся навстречу своей гибели. Тат завопила что есть мочи, но, казалось, никто не слышит её. Схватка на уличке ювелиров оказалась недолгой. Врачеватель, юный мудрец, внук степного кагана – Буга пал, рассечённый наискось мечом. Он рухнул на камни города Константина рядом с тем, кого попытался защитить. Воин-латинянин стёр кровь с клинка отсечёнными волосами убиенного трёхлетки и пристально глянул на Тат.

– Ах, зачем ты вступился за него? – пела женщина в желтой шали. – Может ли живущий исправить участь мертвеца? Может ли мой сын навсегда покинуть меня? Ах, излейся моё горе через глаза! Ах, выпади моя тоска через рот! Ах, тело моё никчёмное, зачем ты не последуешь за плодом твоим туда, где плавает ладья вечно живой богини чёрного озера Хара-Кёл?

Ребёнок толкнулся в её чреве внезапно и мощно, словно кулаком изнутри ударил. Дескать, почему забыла обо мне? Зачем называешь своё тело никчёмным, если в нём живу я? Или я не такой же твой сын, как умертвлённый латинянином Буга? Тат умолкла, прислушиваясь к речам нового сына. Обернулась туда, где Деян своим тяжким молотом высекал каменные брызги из стен. Корабельщик – человек с пером – стоял рядом с ним, спина к спине. Этот длинноногий безбожник отгонял её сородичей-степняков мечом, так чистоплотная хозяйка отгоняет от стряпни назойливых мух.

Но где же настоящий враг? Где злодей, не только измысливший, но и сотворивший дрянное дело? Тат кинулась к телу сына. Рука её сама собой нашла на поясе рукоять клинка. Снова настал её черед. И она убьет, несмотря ни на что! Ребёнок Деяна бился в чреве, словно пытаясь остановить свою обезумевшую от горя мать. Слишком мал, слишком слаб, видевший небесную высь лишь её глазами, что он мог совершить в этом кровавейшем из миров? Разве смог бы он умерить её гнев, вернуть ей разум? Она больно ударилась о металл. Сильные руки схватили её, приподняли, и она приготовилась принять смерть. Однако последнего удара не последовало.

– Кто ты, женщина? – спросил строгий, привыкший повелевать голос на изумительно правильном греческом языке. – Отвечай: что ты видела?

– Она пилячеть, – отозвался кто-то, сочувственно коверкая слова. – Разве ты не видишь, Нереус?

– Отвечай ночному эпарху, женщина! – настаивал вопрошающий.

Тат всматривалась в ночного эпарха сквозь пелену слёз: увенчанный гребнем шлем, строгие, широко расставленные глаза, гладкий твёрдый подбородок, на кованом нагруднике двуглавый растопыривший куриные лапки орёл.

– Она не у себиа, – снова заступился сочувственный голос. – Злодеи убили юного великана. Посмотри, Нереус! Они оба есть чужестранцы. Юный великан – её родной! Может быть, сын или муж, или брат? Они не иудеи. Случайно подвернулись русичам на расправу…

– Вяжите всех. Там разберёмся! Эй, Лигуриец? Ты знаешь этих людей? Кто эта женщина?

– Она пгибыла из Тавгиды на моем «Единогоге», – был ответ.

Человек с пером приблизился к ней, положил руку на плечо, непритворно разделяя скорбь.

– Она честная женщина. А её сын… он вгачеватель, – Амирам внезапно всхлипнул. – Хогоший юноша. Я пгивязался к нему…

Тат слышала голоса, скрадываемые странными шорохами. Она видела очертания воинов, будто сквозь пелену дождя. Впервые в жизни она плакала, вспоминая слова старшей из дочерей о благодатном облегчении, даруемом слезами. Вот она, её первая невосполнимая утрата. Новый сын затих в её чреве, давая ей возможность свободно выплеснуть горе.

– Ведите русичей на суд эпарха! Я – Нереус, друнгарий виглы приказываю вам подчиниться. А ты, Лигуриец…

– А я проговожу госпожу на богт «Единогога»…

Тат не заметила подозрительных взглядов сурового Нереуса. Она не видела, как стражники вязали бесчувственного Твердяту. Бесчинно, преступно пролитая кровь душила её, ещё не рождённый сын страдал вместе с нею. Боль утраты казалась невыносимой. Всю дорогу до пристани она слышала тихое бормотание человека с пером:

– Если б я увеговал хоть в какого-нибудь бога, я бы поклялся тебе им, женщина. Поклялся бы в искгенности моего сочувствия. Ах, Буга! Не знавал лучшего человека! Как я скогблю! Для меня это стгашная утгата, повегь! Чеговек всегда ценнее бессловесной тваги, даже если эта твагь – златоггивый конь! Уж я бы любил Бугу, как сына! Уж я бы сделал его своим помощником!

Ребёнок снова шевельнулся в ней, словно стараясь разбудить усыплённый горем разум матери.

– Что ты бормочешь, чужой человек?

– Как «что»? – человек с пером приостановился, изумлённо вытаращил мышиные глазки. – Твой муж запгодал мне пагня за коня. Тот, золотистый, бешеный. Или забыла? Нынче конь на конюшне вдовицы Дгосиды, вашей хозяйки. Если пагня нет – я забираю коня назад!

* * *
– Стойте! – голос Володаря прорывался через дурман полузабытья. Он был таким же звонким, как в прошедшие годы. Твердяте вспомнились рассветные сумерки, туман над Днепром, безжизненно повисший парус и звонкий голос молодого княжича, зовущий его по имени.

– Я не калечил тебя, – услышал новгородец. – Меня даже не было среди тех, кто грабил твой караван. То Давыд с Пафнутием. Только после я узнал… Но ничего уж нельзя было исправить…

Твердята приоткрыл глаза. Володарь склонился над ним. Он сбросил и панцирь, и рубаху. На его обнажённой, покрытой синими кровоподтёками груди ярко блистало распятие. Князь тяжело дышал, сплёвывая кровавую слюну, но на его устах играла обычная беспечная улыбка.

– Здорово ты меня отделал, Твердятушка, – проговорил Володарь, приподнимая Твердяту за плечи. – Но и сам получил. Да и хватит уж. Хватит.

– Ты из дома Агаллиана, русич? Жених дочери достойного Фомы?

– Да! За что вяжете его? – задиристо спросил Володарь.

– За пособничество в убийстве Галактиона Агалиана и за грабёж, – коротко ответил властный голос.

Твердята раскрыл глаза пошире. Двуглавый, распростёрший крылья орёл витал над ним в вышине. Это он столь властен и всемогущ? Это он называет его недостойным бродягой, убийцей малолетних детей и жен иудейской общины? Это он шарит по его телу множеством рук? Это он повелевает приспешникам тащить его в узилище? Твердята попытался пошевелиться – тщетно.

– Он был со мной! – Володарь ревел юным бычком, но не так самоуверенно, как в иные времена. Твердята слышал знакомую горячность и ждал уж большего. Но его старый друг в драку не лез. Эх, всё меняется! Вот и его Володька повзрослел. Твердята почувствовал влагу на губах. Солоно и сладко, и покойно. Теперь и помереть не жаль!

– Мы повздорили! Мы дрались! – ревел Володарь. – Он не мог совершить всех названных тобой злодейств, друнгарий! Он был со мной! Посмотри на мои раны и ссадины! Это дело рук Демьяна Твердяты! Но младенцев и женщин он не убивал!

– Не менее трех часов ты почивал, друнгарий, – проговорил кто-то на языке франков. – За это время подлые бородачи наворотили. Конечно, жиденят не слишком жаль – нехристи. Но всё же и они ромеи! А русичей надо обуздать! Сегодня Венецианский квартал грабят – завра явятся на форум, и тогда…

Твердята испытывал неизъяснимое счастье уже оттого, что мог слышать пусть чужую, но вполне понятную речь. Пусть никчёмный варяг поносит его народ. Не беда! Главное: Володарь не предавал!

– Несите его! – скомандовал тот, кого князь называл друнгарием. – Эх, вы, русичи! Что ни день – то драка.

– Это сделал Лауновех! – голосил Володарь. – Его рук дело! Мразь-латинянин!

– Да не с ним ли ты подрался две седмицы тому? Не Лауновех ли отделал тебя? Вон, борода-то ощипана и порезы на руках ещё не зажили. Мстишь? Сам ты, мириаз! – произнёс тот же латинянин, но уже на греческом языке.

– Я Рюрикович! – пуще прежнего ярился Володарь. – Как смеешь ты, ромей, подозревать меня в подлых наветах?

– А ты, Рюрикович, – друнгарий виглы произнёс Володарево отчество, будто выплюнул. – Завтра утром явишься на суд эпарха! Ты православный, и я каждое воскресенье вижу тебя в храме. Иначе и тебе несдобровать бы! Оставь меч! Нибург! Разоружи-ка будущего зятя Агаллиана от греха! Рюрикович! Да не будь ты женихом почтенной Елены…

– Да он не пьян ли? На днях такой же вот бородач устроил бузу в банях, – сказал кто-то, доселе молчавший. – Тогда-то и шею Галактиону свернули. Не его ли рук дело?

– Бородач, да не тот! Там был тощий, хлипкий, не воин… – усомнился сочувствующий голос.

– Знаем мы русичей! И тощий, и хилый, и пьяный, и полуживой – а всё равно лезет в драку! Эй, Нибург! Держи крепче! – командовал друнгарий виглы.

Тело Твердяты ныло, от яростных воплей Володаря нестерпимо болела голова, но новгородец был счастлив. Он плыл по воздуху, влекомый сильными руками. Дружок Володька подвывал где-то рядом, волновался, причитал по-бабьи, как в детстве. Право слово – малое дитя!

– Так ты не покушался… Не делал чёрных дел? – Твердята говорил едва слышно, но старый друг отозвался.

Заскрежетало железо, послышались сопение и возня, Володарь приблизился. Его отталкивали, возможно, даже били, но он, словно полоумный, твердил одно и то же:

– Я виновен, Демьян Фомич! Да, виновен! В пьянстве, в беспечности повинен, но не в подлых делах! Нет, не в подлых! А только в пьянстве и беспечности… Эх, да получи же ты, латинская харя! Н-н-на-а-а!!!

* * *
Тат спасалась одними лишь песнями. Она пела их новому сыну, пока без надежды услышать его голос. Но она знала, он слышит её, он знает её горе и сочувствует. Она пыталась обращаться к родным богам, но те не отзывались ей. Слишком далеко каменный город от родимых ковылей, и реки её родины не сливаются со здешними морями.

Поначалу Тат лежала на досках палубы, у основания мачты, прижавшись спиной к груде верёвок. Матросы человека с пером осторожно перешагивали через неё, совершая свои обычные дневные дела. Под ней, в трюме, царила тишина. Не слышно было ни звона цепей, ни скрипа уключин. Кто-то подавал ей пищу, и она съедала её – новый сын должен жить. Кто-то подавал ей воду, и она пила, не испытывая жажды. Может быть, кто-то даже разговаривал с ней, но Тат желала говорить только с новым сыном и она говорила с ним. В один из дней она увидела золотистого скакуна. Человек с пером вел его по сходням под уздцы. Тогда Тат снова заплакала. Ах, как захотелось ей сесть в седло, помчаться по степи, чтобы грудь коня рассекала высокие травы, чтобы метёлки цветущих злаков щекотали колени, чтобы рядом оказались и Жази, и Ёртим, и Бал, и Буга, и маленькая Кучуг, и последыш Караман. Но Тат не хотела смотреть на каменный город с высоты седла. Высокие дома угнетали её. Как жить в стране, где кровля жилья выше скачущего всадника, где небо прячется за крышами домов?

– Ты плачешь – это хорошо, – услышала Тат знакомый голос.

Нет, это не корабельщик пристаёт к ней. Она решила ответить.

– Да, я плачу, – отозвалась она почему-то на языке русичей, даже в горе следуя данному себе слову – не говорить в каменном городе на языке племени Шара.

– Наверное, призываешь своих богов, но они не отзываются? Так? – докучливый вопрос заставил Тат встрепенуться. Она огляделась: всё, как обычно, полуголые матросы, будто бритые бесхвостые белки снуют повсюду, переговариваясь друг с другом на всех языках ойкумены. Золотогривый конь стоит спокойно, опустив головушку к яслям. В трюме возобновилась жизнь. Оттуда слышатся возня и звяк цепей. Рядом с ней на груде верёвок сидит дочерна загорелый, синеглазый бородач, черниговский уроженец Апполинарий Миронег. Человек с пером свирепо зыркает на него, видимо, намеревается согнать на берег.

– Пойдём отсюда, – ласково просит Миронег. – Я скрываюсь за городской стеной, в монастыре. Там и тебе найдётся место. Амирам готовится к отплытию. Разве ты желаешь отправиться вместе с ним к латинянам?

– А Деян? Где Деян, Аппо?

Синий взгляд Апполинария потемнел.

– Твердята сидит в тюрьме. Ему уж для острастки вырвали бы ноздри, да неуместно. Нос и так покорёжен. Скоро эпарх вынесет приговор. Его обвиняют в убийстве знатного юноши. Говорят, будто в отместку неверной невесте он убил её брата.

Тат вскочила на ноги. Она обратилась к новому сыну с просьбой пока не беспокоить её, и мальчик оказался сговорчивым. Она сошла на причал. Никто не препятствовал ей. Лишь доски сходней бесновались под ногами. Но и в этом не было ничьего злого умысла, это неуклюжие ноги Аппо ввергали доски в опасный трепет.

Тат запомнился путь. Сначала Аппо вел её по лабиринтам уличек. Добрый причудник лопотал без умолку, непрестанно перескакивая с одного наречия на другое. Языки русичей и ромеев причудливо переплетались в его речах. Тат сердилась, но не слишком. Болтовня Аппо помогала ей превозмочь страх перед высокими стенами каменного города. Наконец, когда дорога повела их меж садовых оград, Миронег заговорил о главном: об утраченной невесте Деяна, о беловолосом латинянине, который на глазах Аппо свернул шею её брату, о всемогуществе каменного кагана Агаллиана и его невероятной любви к своей золотоволосой дочери.

– Ты могла бы пойти в палаты Агаллиана и спеть там, – Аппо завершал свою речь в непонятном ей смущении. – Ты женщина, мать, тебе особая милость.

– Мои боги не слышат меня!

Миронег внезапно и крепко ухватил её за руку, потянул куда-то в бок, затащил под каменные своды высоких ворот и дальше, через мощёный двор на высокую паперть. Тат увидела монаха-черноризца, согбенного старца в высоком клобуке и с деревянным полированным крестом на шее. Он осенил её лоб порывистым жестом, пристально глянул в лицо, но обратился к Миронегу:

– Она согласна?

– Она уже не слышит зова своих богов, – отозвался тот.

– Как можно слышать то, чего нет? – старец печально улыбнулся и повёл их внутрь храма.

Миронег дрожащими, неловкими руками расплел её косы. Тат слышала тихое пение и своё новое имя. Её увеличившееся чрево омыла прохладная, пахнущая смолой вода. На её лоб опускалась невесомая ладонь старца.

– Нарекаю тебя Софией, – говорил он.

– София, – вторили ему голоса из-под лазурного купола.

Тат чудилось, будто новый сын тоже подпевает им. И скорбь её, и горе остались в мраморной чаше, которую Миронег называл купелью. В ней старец омыл её всю. Он лил сладкую воду ей на макушку. Прохладные струйки текли по лицу, будто слёзы, и она ловила их губами.

Когда они с Миронегом снова вышли на паперть, старец не последовал за ними. Тат приостановилась, положила руку на грудь, туда, где находился драгоценный подарок – небольшая, изготовленная из белого металла фигурка распятого. Тат глубоко вздохнула.

– Теперь я отправлюсь в дом каменного кагана, – тихо молвила она.

– Помолишься? – отозвался Миронег.

– Зачем? Я и так слышу его. Он непрестанно говорит со мной. Он… – она запнулась, подыскивая нужное слово.

– …благословляет, – тихо напомнил Миронег.

И снова путь по улицам. Над головами знойное небо, крыши, купола. По обе стороны дороги высокие стены, сложенные из серого камня. В стенах дощатые, щелястые двери – ворота в другие миры. А они всё идут мимо, не пытаясь проникнуть внутрь. Но вот камень кладки сделался белым, над оградами склонились кроны цветущих дерев. Двери перестали им попадаться. Они долго шли вдоль стены, вдыхая аромат цветущих садов в тревожном молчании да тех пор, пока огромная, много выше головы Деяна, ослепительно сверкающая красным металлом дверь не возникла перед их очами. Давешнее смирение истекло из тела Аппо вместе с потом. Он суетился и явно трусил. Тогда она отпустила его и подошла к воротам каменного кагана одна. Положила ладонь на витое кольцо, постучала. Тат ожидала услышать металлический скрежет, но этого не случилась. В высоких воротах открылась небольшая калитка и она бестрепетно глянула в ненавистное лицо. Беловолосый убийца её сына был тут, стоял на посту, подобно цепному псу, что охраняют корчмы русичей.

* * *
– Ты ничего не можешь сделать, колдунья, – проговорил Лауновех. – Его казнят за убийство родовитого отрока.

Женщина смотрела на него неотрывно. Поначалу взгляд её казался рассеянным. Воителю почудилось, будто она нетрезва. Щекотный смешок выскочил из его глотки.

– Утопи тоску в колдовских зельях. Я слышал, в драке с русичами пал твой сын. Мне жаль тебя, колдунья.

Лауновех протянул к ней руку, делая вид, будто намерен погладить по плечу. Она отшатнулась, оскалила зубы, зашипела, забормотала странные слова на чужом, непонятном языке. Лауновех перекрестился, отступил. Женщина умолкла.

– Но-но! – воскликнул он. – Разве не знаешь о последних новостях? Вчера на ипподроме сожгли колдунью. Чернокожую старуху из Магриба. Не желаешь ли и ты взойти на костер? Нет? Тогда оставь свои попытки. Ступай прочь! Ты не можешь помочь мертвецу!

Она молчала, вгрызаясь в рыцаря внимательным взглядом. Шаль соскользнула с её головы, палым листом осыпалась к ногам.

– А ты красива, колдунья! – Лауновех снова протянул руку.

На этот раз она позволила ему прикоснуться к своим волосам. Он сжал в огрубелой горсти шёлковую косу, так пробует купец на торжище тонкие шелка, привезённые из отдалённой страны Син.

Она протянула ему руку раскрытой ладонью вверх.

– Хочешь милостыню?

Она кивнула.

– Приходи вечером ко мне в казарму – получишь всё, что пожелаешь.

Тень улыбки промелькнула по её лицу, но ладонь она не убрала.

– Жадные язычники! – Лауновех снова засмеялся. – Вы, и никто иной, превратили столицу ромеев в вертеп разврата!

Он достал из поясного кошеля мелкую монету и протянул её женщине. Взгляд дикарки прояснился. С ловкостью ярмарочного лицедея она спрятала деньги в складках своей одежды и снова уставила взгляд на Лауновеха.

– Я дам ещё, – пообещал тот. – Я щедр к женщинам, особенно к таким красивым, как ты. Тебе мало? Ох, и жадна ты, дикарка! Не хочешь больше денег? Чего же ты хочешь? Поцелуя?

Он стащил с головы шлем, провёл загрубелой ладонью по светлым слипшимся от пота волосам, склонился к Тат. Женщина проявила покорность, позволила ему пощекотать бородою свою щеку. Она издавала странные, рокочущие звуки, указывая смуглым пальцем на его шелом.

– Не здесь, – прошептал он. – Служба!

Она улыбалась, упрямо показывая пальцем на его шлем с забавным заискивающе-жалостливым выражением.

– Ты хочешь перо с моего шлема?

Она кивнула. Лауновех захохотал.

– Что ж, получи! Такую красотку не сыщешь ни в одном из домов любви. Мне ещё не доводилось… н-да… Один твой взгляд стоит всех перьев птицы камелус![38] Возьми, подмети им пол в своей лачуге! Видит Бог, я заплатил за перо хорошие деньги, но для тебя не жаль! Нет, не жаль!

Лауновех снова захохотал, завертел головой. Ему вдруг сделалось так жарко, словно металл его доспехов раскалился докрасна.

– Уходи теперь! – хрипел он, давясь хохотом. – Уходи и до вечера не возвращайся! Что? Ты хочешь пройти к госпоже Елене?

Женщина кивала головой, непрестанно произнося имя юной дочери хозяина дома. Перо птицы камелус она нежно прижимала к груди.

– Эй, Ульрих! Проводи эту женщину к молодой госпоже. Пусть она наколдует ей одного хорошего жениха взамен двух негодных!

* * *
Тат шла по каменным коридорам большого дома, следуя за стражником шаг в шаг.

Наконец он открыл перед нею дверь, слегка подтолкнул древком пики. Произнёс одно из немногих знакомых Тат слов:

– Госпожа!

Тат ступила в покой. Большая, высокая комната с белыми стенами. Изображения пасмурных ликов на досках в углу. В другом углу, под пологом из нежнейшего шёлка – ложе, застеленное ещё более тонкими шелками. В третьем углу огромный очаг. Пламя в нём никогда не угасает. Пламя необходимо каждому жилищу. Если сердце угасло – пусть хоть в очаге горит огонь. У высокого стрельчатого окна – печальная огненноволосая дева с пустыми рыбьими глазами. Печаль – вечный её удел и в этой юдоли, и в последующих. Ей холодно, всегда холодно! Над городом повис зной, а в её комнате топится очаг. Тат подбежала к ней, мимоходом быстрым и точным движением положила огромное перо птицы камелус на едва живые побеги пламени. Стражник собрался было кинуться следом, намереваясь оборонить госпожу от возможных посягательств, но дева остановила его жестом. Пламя в очаге ожило, взметнулось, окрасилось изумрудной зеленью, затрещало и опало. Тат мельком глянула в очаг, удостоверилась, что пламя погасло совсем, умерло вместе с большим белым пером заморской птицы.

Дева смотрела на неё. Взор её был нестерпимо кроток, лицо гладко, волосы блестящи. Дева припомнила их нечаянную встречу. Она удивлена. Любопытство оживило её застывшие черты. Тат бросилась на колени, ухватилась за край нарядных одежд. О, как прекрасно лицо печальной девы! Как Деян любил её, как не хотел забывать. Но забыл. Забыл в её, Тат, объятиях.

– Деян не убивал твоего брата! – в запальчивости Тат позабыла собственный запрет – не говорить в каменном городе на языке степи. – Его убил тот, что стоит на страже у ворот твоего дома! Он виновен! Он убийца! Отпусти Деяна, ведь он не нужен тебе!

Дева качала головой. Она не понимала речей Тат. Она приказала позвать старого человека, смуглокожего, с выбеленными временем волосами, и тот явился незамедлительно. Старик толковал деве речи Тат. Он оказался добр, он вытирал слёзы на щеках обеих. Тат говорила и плакала. Дева плакала молча. Потом Тат пропела им длинную, сочинённую на скорую руку и потому не очень складную, песню о море ковыля, о несметных стадах, о своих юных дочерях, о северных городах, одетых в доспехи зубчатых стен, об их долгом пути по земле и по бурному морю. И о любви. Тат спела деве о своей любви.

Глаза девы ожили, перестали походить на буркалы холодной рыбы. Они сделались подобны ясным звёздам. Напасть завистливой ревности оказалась чужда огненноволосой деве, и Тат возрадовалась. Дева порывисто обняла Тат. О, как нежны оказались её объятия! Как мягко и трепетно было её тело! Дева станет служить сумрачным ликам, нарисованным на досках. Дева верит в чудеса, описанные в древних книгах. Дева поможет Тат, чтобы благодеянием купить любовь распятого.

Смуглолицый старик проводил Тат до дверей. Он разговаривал с нею на языке племени Шара, и она отвечала ему. Он попытался даже наградить её, совал в ладонь ромейские деньги. Тат решила принять подарок. Негоже показывать гордость людям, отнесшимся к тебе с состраданием. Они шли рядом по каменным коридорам, через вымощенный камнем двор к каменной стене. Там Тат увидела труп своего врага. Он лежал на спине, уставив в небо мертвый взгляд. Под его головой растеклось кровяное пятно. Его белые волосы слиплись в кровавый ком. Жаркое солнце этих мест раскалило блестящий доспех на его груди. Над телом врага стояли его товарищи. На их лицах была скорбь, а в душах облегчение. Старик, сопровождавший Тат, заговорил с ними. И ему ответили. Юный подмастерье каменщика – мальчишка-венгр, освобождал щели в каменной кладке от вездесущих побегов камнеломки. Парнишка потянул за неподатливый стебель. Корни камнеломки вышли из кладки вместе с небольшим камнем, который и убил Лауновеха так верно, будто его выплюнула праща.

* * *
– Послушай! – князь Володарь волновался. – Я отыскал голодранца… Да и искать-то не пришлось…

Елена молчала. Волны волос скрывали её лицо, но Володарь ни за какие блага не пожелал бы сейчас встретиться с ней глазами. А ну, как снова начнет плакать.

Сильно не любил князь женской слезливости. Тёмными южными ночами, не смыкая глаз от чужой навязчивой жары, маясь на скользких одиноких простынях, он силился вспомянуть ласки Сачи. Так засыпал он, а поутру, едва проснувшись, шарил по влажным простыням в поисках любимой. Но богатое ложе неизменно оказывалось пустым. Володарь пялился на резные потемневшие шпалеры, силился извлечь из памяти тихие отмели степных речек или беленькие домики Тмутаракани – все места, где им с Сачей было так хорошо. Но вспоминалось лишь одно: страшный крик, уродливая гримаса, окрашенные красным потоки слёз.

– Ты маешься, рыцарь? – тихо спросила Елена. – Моей любви недостаточно для тебя?

Он чуял, она смотрит на него пристально, изучающе, с вещей проницательностью малого дидяти, догадывается обо всём.

– Я воин, – нехотя отозвался Володарь. – Порой бываю груб. Что ж поделать?! Хоть и Рюрикович, но с малолетства живу в чужих людях. Опасаюсь оскорбить твоё целомудрие и оттого маюсь пуще прежнего…

– Ты тоскуешь по убитой половчанке? По Саче?

– Я отыскал русича. Товарища Твердяты. Он пьяница и блудник, но честный человек, богобоязненный и не станет лжесвидетельствовать, – Володарь радовался тому, что серые очи её спрятались за огненными прядями. Иначе ему несдобровать бы…

– Я знаю, ты бываешь в таких местах, – её голосок зазвенел булатом.

– Послушай, милая! – внезапная слабость тяжким плащом пала на плечи Володаря. Он опустился на колено, тратя последние силы, дабы сохранить княжескую честь, не пасть ниц перед лицом пусть прекрасной, пусть добродетельной, но чужой женщины. – Я уважаю тебя, почитаю близкую к святости добродетель, но… Я рожден для битв, а не для поста, не для святости. Ноша целибата тягостна мне…

Она вскочила. Волосы взметнулись волной, открывая пытливым взглядам Володаря пунцовые щеки. Гнев, яростный, незнакомый, неудержимый, потоками струился из серых очей.

– Не говори со мной так! Демьяна будет судить отец. И быть его судьбе по суду!

– Попроси отца лишь выслушать Миронега. Просто попроси! Пообещай, милая! Ну же!

Володарь стоял на коленях, опираясь обеими руками в нежный шёлк ковра. Он видел, как скудная влага орошает вытканные по голубому полю округлые, желтовато-розовые персики. Он понимал, что плачет, но горький стыд делал влагу, истекающую из-под его ресниц, ещё более обильной. Володарь видел лишь подол её шёлкового одеяния и водопад волос, стекающих на спину со склонённой головы. Голос её звучал глухо и отчуждённо. Казалось, она тратила последние силы, чтобы дать ему хоть какой-нибудь ответ.

– Я вижу теперь, я знала и ранее – Демьян прекраснейший из людей. Не одна я, многие всей душой любят его. И ты, и его… – она помедлила, словно задохнулась тем словом, которое намеревалась произнести, и проговорила:

– …и его невенчанная жена – все ратуют за него. Что ж! Я сделаю по-вашему. Я попрошу отца. А ты помолись, князь. О своём вновь обретённом друге помолись. И о себе…

* * *
Сначала его волочили за бороду, и он мычал, подобно ведомому на заклание телку. Потом смилостивились, бороду отпустили, но больно тыкали меж лопаток древками пик. Потом долго продержали на жаре, позволив, однако, прикрыть голову полой рубахи. Так Миронег стоял смиренно, молился, глядючи на золотой купол Софии. Мимо двигались люди, нечастой, но непрерывной вереницей. Кто пылил пешком, кого несли в крытых шелками носилках. Но всех до единого поглощал прохладный зев широких, похожих на храмовые, ворот. Миронег знал, рано или поздно и он ступит под прохладные своды. Он догадывался: его ведут на суд, где он должен свидетельствовать. Чрево и конечности его трепетали. Что, ежели византийское хитромудрие обратит его из свидетеля в обвиняемого? Наконец к нему подошли стражники – те самые варяги, которые несколько часов тому волокли его за бороду и погоняли древками, будто он и не христианин вовсе, а спесивый, зарвавшийся козёл.

– А может, и есть я козлище, Господи? – бормотал нещадно волочимый Миронег.

Но вот его втолкнули под каменные своды. Народу вокруг было много, но толпа терялась между циклопических колонн. Звуки голосов скрадывал высокий купол дворца. Через прорези окон падали узкие лучи, освобождая из плена сумерек яркие лоскуты одежд, орошая светом пышные причёски матрон, искрясь на оправленных в драгоценные металлы каменьях. Стены дворца украшала скупая роспись: степенные фигуры в богатых одеяниях сидели, лежали, читали и вкушали пищу под ветвями обильно плодоносящих дерев. С вознесённого на невообразимую высоту купола на торжество ромейского благолепия со смиренной строгостью взирали очи нимбоносного архангела. Посредине уставленного колоннами зала, на невысоком помосте восседали люди. Наверное, именно эти особы и составляли справедливый суд. Миронег оглядел собрание. Четверо зрелых, украшенных сединами мужей в белых тогах и плащах с пурпуровыми каймами сидели перед ним. Трое восседали величественно и прямо – один опирался руками на широко расставленные колени; другой, наоборот, сложил ладони в смиренном, почти молитвенном жесте; третий возложил ладони на рукоять украшенного изысканной гравировкой обнажённого меча. Эти трое расположились на обычных, обитых ковровыми тканями седалищах и были подобны раскрашенным изваяниям. Совсем другое дело – четвёртый, воссевший на резном, подобном трону, кресле. Этот был горбат, много старше трёх прочих и чрезвычайно подвижен. Он непрестанно сучил ногами, обутыми в золочёные сандалии, водил из стороны в сторону острым подвижным, как у землеройки, носом, буравил пространство пронзительным холодным взглядом. Он был лысоват, тщедушен и неуловимо похож на убитого Галактиона. Туманный дурман ещё не развеялся в бедовой головушке. Миронег из последних сил подавлял предательский ик, рвавшийся наружу через саднящую глотку.

– Ты видишь перед собой братьев Агаллианов, – взрокотал трубный глас.

Миронег испуганно глянул в потолок, встретился глазами со строгими, немигающими зраками архангельского образа, дрогнул душевно, истово перекрестился, но сумел устоять на ногах.

– Перед тобой глава дома – Фома Агаллиан и его братья: Фотий, Филипп и Никон Победоносный. Отвечай честно и правдиво, чужестранец. Как твоё имя и прозвище, каков род твоих занятий, кто твои родители и из каких ты мест! – говорил тот достойнейший муж, чьи руки так покойно лежали на коленях, будто тяжесть изумрудов и сапфиров на его перстнях не давала даже шевельнуть пальцем.

– Крещён Апполинарием, прозван Миронегом. Скорблю под Божьими небесами тридцать первый годок, не имея путёвых занятий, но надеясь…

– Давно скорбишь. Не мальчик! – голос мышиноподобного Фомы оказался совсем не похожим на писк одноимённой твари. Наоборот! Он походил на трубный рёв лося, отрывистый и страстный. Миронег сообразил, что человек, называемый Тат «каменным каганом», едва сдерживает рыдание.

– …матушка с батюшкой, дальние родичи покойной черниговской княгини, родили меня в тамошних окрестностях да и покинули сей бренный мир, оставив меня одного, без братьев и сестер, на попечении дальней, но знатной родни…

– Значит, ты сирота, – заключил Фома Агаллиан. – Продолжай!

– Я проживал за стенами Черниговской крепостцы, при княжьем дворе, особо ничем не занимаясь, но и не бедствуя. А ныне прибыл в Константинов град в надежде обрести наконец достойное занятие при митрополичьем дворе. Но до двора преосвященного я так и не добрался…

– …блуд затянул тебя в своё вязкое болото, не позволив приобщиться к православным святыням, – снова прогремел тот из братьев, чьи пальцы украшали самоцветы. – Итак, свидетельствуй, тщедушный смерд. И помни: если соврёшь – горе твоему поганому языку!

Миронег тяжело вздохнул, оглядел недобрые лица братьев Агаллианов, ещё раз перекрестился на грозного ангела, с божественным пристрастием взирающего на справедливый суд с потолка, проговорил громко, без запинки, правильно и членораздельно выговаривая слова ромейской речи:

– Бражничая и дивясь на обнажённых дев, бродил я, грешный, по городским баням. И вправду, надеялся блуду предаться, но Господь не допустил ни до греха содомского, ни до прочего блудливого греха. Смилостивился Творец, дозволил лишь к винам и яствам приложиться, но не более того. Разного греха насмотрелся я в тот день. Пришлось и грех душегубства узреть. В одном из прекрасных залов узрел я…

Миронег лишь на миг приостановился, чтобы перевести дыхание. Фома Агаллиан не спускал с него льдистых глаз.

– …узрел неравную схватку между прекрасным отроком вашего рода, известным мне под именем Галактион, и беловолосого латинянина. Латинянин этот теперь стоит у ворот этого дома на посту. Я слышал, что помощник эпарха приказал ему. И в этом полагаю сатанинские происки…

– Не витийствуй! Говори толком: что видел? – рявкнул тот из Агаллианов, что опирался на меч и именовался Победоносным.

– Не ведомо мне, что не поделили они, из-за чего произошла свара, – продолжил Миронег с воодушевлением. – А только свернул латинянин Галактиону шею – вот и вся недолга. А я, мерзостный трус, бежал с места преступления, даже не попытался защитить паренька. В этом грешен, а более ни в чём.

– Лауновех мёртв. Ты свидетельствуешь против мертвеца, – задумчиво произнёс Агаллиан Победоносный. – Но как Демьян Твердята, новгородский купец, оказался там? Не он ли убил Галактиона, причинив нашему дому ужасное горе? Разве не Демьян Твердята – суть отвергнутый жених моей племянницы? Разве не с намерением мстить явился он в город Константина? Разве не осуществил он таким ужасным образом свою месть?

– Демьян Фомич так же не виновен, как я! – заверещал Миронег. Он старался ускользнуть от недобрых взоров братьев Агаллианов, но те преследовали его, словно стая гончих псов. – Демьян и не думал… он не хотел мстить… то есть хотел… но он искал Володаря. Демьян Фомич думал, что князь Володарь Ростистиславич виновен в его бедах…

– И тогда упомянутый Демьян, тот, что ныне сидит в темнице моего брата Фомы, пришёл в бани с намерением убить младшего брата отвергнувшей его невесты, – каждое слово Никона Агаллиана было подобно удару кузнечного молота, и Миронегу мнилось, будто и из волос, и с кончиков пальцев его сыплются огненные искры.

– Если это не так, то что он искал там? – закончил свою речь Никон.

– Он искал меня, – вякнул Миронег.

– Послушай, Никон, – князь Володарь вышел из-за спин собравшихся в полном боевом облачении, но с обнажённой головой. Островерхий шелом он нёс на предплечье правой руки. – Послушай и ты, почтенный Фома, и вы высокое собрание. Не в вашем обычае внимать словам нетрезвого и шального человека, который и переврать-то не в силах, потому что не понял ничего. Так послушайте меня.

Володарь поклонился. Кольчужные кольца скрипнули. Взгляды братьев неотрывно шарили по его телу, словно силились высмотреть изъян в надёжной броне.

– Продолжай! – прогудел украшенный самоцветами Фотий, младший из братьев Фомы Агаллиана.

– Чтобы утолить сомнения, предлагаю отдать дело на Божий суд. Приведите Демьяна Твердяту. Пусть выберет оружие, пусть сразится со мной. Если паду я – правда за Твердятой. А если случится по-другому… Ну что ж… Или смерть от меча кажется вам слишком большой милостью?

Братья загомонили. Воинственный Никон стоял за Володаря, Фотий горячо возражал ему. Постнолицый Филипп пытался примирить обоих. Сам Фома отмалчивался, придирчиво осматривая смущённого Миронега.

Первым заговорил напыщенный Фотий.

– Если Твердята уцелеет – ему будет дарована жизнь при условии выплаты литры золота, – проговорил он. – Если штраф не будет уплачен – латинянин Тибальд отсечёт ему голову! Эй, Тибальд!

Фотий взмахнул рукой, самоцветы на его пальцах блеснули, бритоголовый, сумрачный Тибальд выступил из толпы Агаллиановой челяди.

– Веди сюда пленника!

Толпа гудела и волновалась, подобно ночному прибою, когда пленника вели к месту осуществления суда. Миронег вертел головой. Не обращая внимания на свирепые взоры варяжских стражников, он желал ничего не упустить из вида: ни лиц братьев Фомы Агаллиана, с нескрываемым омерзением взиравших на Твердятино уродство, ни появление Елены, которая бесплотной тенью возникла, словно из ниоткуда. Дева изо всех сил старалась оставаться незамеченной, для чего и прикрыла огненные волосы серым покрывалом. Не упустил из вида Миронег и неподдельное смятение князя Рюрикова рода. Едва увидев Демьяна, Володарь заплакал.

– Я не виновен, друже! – крикнул он на языке русичей.

Миронег глянул наверх. Туда, под сводчатый потолок, к строгому лику ангела сорвался вопль Рюриковича.

Твердята ступал тяжело, на ходу поглаживая растёртые кандалами запястья. Он был вовсе свободен и от цепей, и от доспехов. Ни исподней рубахи, ни сапог на нём не оказалось, только свободные, едва достигающие щиколоток порты да нательный крест. От внимательного взора Миронега не укрылось и то, как внимательно и даже с пытливостью изучал Фома Агаллиан рубцы и шрамы на лице и теле Твердяты, словно затейливую руническую вязь читал. А Твердятушка и вовсе по сторонам не смотрел, но сразу и безошибочно нашел среди сонмища чужих Елену и торопливо перекрестился.

– Это Божий суд, – прогудел Никон Агаллиан. – Ты будешь сражаться!

Миронег видел, как, слушая длинную речь Никона, Твердята прикрыл глаза. Крылья его носа, скособоченного давним ударом палицы, трепетали. Никон вещал, опустив взор долу. Напоследок он обратился к Володарю, заметив вскользь, что если тот вздумает поддаться, принести себя в жертву, то суровый суд Агаллианов не пощадит обоих.

– На каком оружии желаешь сражаться? Выбирай! – младший брат Фомы Агаллиана наконец закончил свою речь. Твердата ответил, и смиренный служитель поднёс любезную сердцу новгородца литую чугунину. Володарь, утерев слёзы, обнажил меч.

– Пусть лучше я стану твоим палачом, – едва слышно прошептал он.

Твердята наотмашь ударил молотом.

Щит Володаря отозвался звонким стоном, но не раскололся. Ответный удар оказался успешным. На обнажённой груди Твердяты расцвела мелкими алыми бисеринками кровавая полоса.

– Пощади его, князь! – повинуясь внезапному порыву, Миронег кинулся в ноги Володарю. – Не ведаю уж как, но пощади!

– Отзынь, Капуста! – выдохнул Твердята. – Отойди, не путайся! Видно, Господу угодно окончательно рассудить нас. Он отшвырнул Миронега ногой. Тот откатился к толпе Агаллиановой челяди, ударился о твёрдое и долго смаргивал из глаз тёмные круги. Его подняли и отнесли к дальней стене и положили там отдохнуть. Сколько времени прислушивался Миронег к печальным шепоткам, доносившимся неизвестно откуда? Сколько времени слушал он звон соударяющегося металла и гортанные выкрики бойцов, прежде чем, собрав в единую горсть силы, пополз? Вероятно, схватка оказалась недолгой. Когда черниговский уроженец ужом просочился меж обутых в сандалии и пахнущих царьградской пылью ног, князь Володарь уже лежал на спине. Дыхание с громким хрипом вырывалось из его груди. Миронег подполз поближе. Раздвигая полы плащей и туник, он выбрался на открытое пространство. Твердята стоял, покачиваясь над поверженным противником, сжимая обеими руками его меч. Чугунный молот покойно валялся неподалёку. Новгородец и не думал смотреть в лицо Володаря. Его взор не отрывался от хрупкой фигуры, притаившейся за спиной всемогущего Фомы.

– Если ты прав – убей его! – прогудел Никон Агаллиан.

– Елена! – негромко окликнул Твердята, словно не слыша приказа. – Люб ли тебе Володарь? Забыла ли меня?

Миронег слышал лишь голос Твердяты, отдалённый перезвон храмовых колоколов да шумное дыхание раненого Володаря.

– Я люблю лишь Господа нашего и свою семью, – был ответ.

Миронег попытался отыскать взглядом Елену, ерзал по полу, силясь подняться, но бедная, многострадальная головушка отзывалась на каждое его движение ужасной болью. Достойная дочь своего отца и племянница его братьев, Елена говорила долго, витиевато. Просила отца, увещевала Твердяту. Она умоляла отца отпустить обоих русичей, не чинить им препятствий, чтобы они могли в кратчайший срок покинуть город Константина. Твердята несколько раз пытался поднять голос. И ему тоже никто не мешал. Одна лишь Елена мановением ладони останавливала его многословие. И никто не стал перечить ей, и никто не осмелился возразить, кроме самого Фомы.

– Князёк пусть убирается хоть в преисподнюю, – голос Фомы Агаллиана звучал глухо в мертвенной тишине. Утихли все звуки, даже раненый Володарь перестал хрипеть. Хозяин дворца выплевывал слова с невыразимым омерзением:

– Не любил славян и не люблю. Эти люди разбили тебе сердце, дочь. Из-за них погиб твой брат, а мы продолжаем игрища. Право слово! Будто это ипподром! Пусть Рюрикович убирается за Понт. А второй, тот, которого ты так долго и тщетно ждала, пусть гниёт в темнице до тех пор, пока кто-то не внесёт за него литру золотом! Я решил, и довольно игрищ!

– Справедливый судия! – проговорил Твердята.

Холодноглазый варяг, подошедший сзади, точным движением, почти без замаха, ударил его по затылку кованой рукоятью кинжала.

А потом, при помощи проворных помощников, бесчувственное тело новгородца выволокли вон из зала.

* * *
– Что же было, когда я упал?

Прохладная чугунина решётки холодила кожу на лице. Твердята чуял рыбный дух, исходящий от Миронега, кривился, сдерживал дыхание, но не отстранялся.

– Меня допустили к тебе… и я принёс еды… но не только… я вести принёс… добрые вести…

– Какие? – Твердята так жадно набросился на еду, поданную Миронегом, что у того выступили слёзы на глазах.

– Вот так и ревём попеременно, то князюшка, то я, то князюшка, то я. Денег-то добыли. Сам князь чуть не портки с себя содрал, седло с Жемчуга продал. Немного добавила добрая Дросида. Хозяюшка надеется и верит, что ты заново заматереешь, и уж тогда расплатишься с нею… и даже Амирам расщедрился…

– Амирам? – переспросил Твердята. Он перестал жевать терпкие на вкус, кисловатые оливки. Так и замер, не донёс до рта ячменную лепешку.

– Отсыпал монет! Вот внесли тяжку лепту, чтобы освободить тебя от оков…

Пришёл сумрачный ключник, отпёр замок, распахнул решётчатую дверь, отступил в сторону, давая Твердяте свободный проход.

– Ты прости меня, Апполинарий, – внезапно молвил новгородец. – Который год с тобой по миру кочуем, и всё это время я считал тебя бессмысленной тварью, вечно пьяной и убогой. И это правда, а теперь… Да что уж там, друже, ты спас меня! Право слово, спас!

– Не стоит, – Миронег странно потупился. – Мне воздалось сейчас.

– Чем же воздалось?

– Такой человек назвал меня другом! Это меня-то, у которого от роду друзей не водилось!

Они вышли из подземелий на яркий свет. У ворот Агаллианова подворья их поджидал Амирам. Корабельщик, по обыкновению, положил на кожаное плечо куртки лезвие своего длинного меча. Неподалёку топтались несколько его матросов. Варяжская дружина проводила их внимательными взорами из-под низких налобий.

Амирам вёл отряд в полном молчании. Он шествовал впереди, зачем-то держал меч наизготовку, и встречные царьгородцы прижимались спинами к стенам домов, давая им дорогу.

Они вышли на странно пустынную пристань. «Единорог» баюкали сонные волны. Твердята сразу увидел узкую фигуру женщины в жёлтой шали и понял: он вернулся домой.

Он заснул и проснулся с рассветом, окутанный знакомым запахом дальних степей. Ах, как давно это было! Или недавно? Может быть, сейчас, откинув пропахшую травами ткань, он выйдет в разнотравье. В рассветной дымке узрит золотистую тень Колоса, услышит блеяние овец. Пастуший пёс с варяжским именем, едва почуяв его, встрепенётся, навострит уши, посмотрит пристально. А он увидит дальний лес, и легкий дымок над степным шатром. А он услышит тихий гул барабана, разгоняющего сон древних богов, и рука Тат ляжет на его плечо, невесомая, но очень твёрдая.

Тат решительно сдернула шаль, покрывавшую их головы. Сын толкнулся в её чреве так бойко, что Твердята, сжимавший её в объятиях, почувствовал это.

– Он волнуется, – пояснила Тат. – Ты не размыкал объятий всю ночь и весь день. Нам надо вдохнуть простор. Мы устали от покоя.

– Я останусь тут, – сонно заметил Твердята.

– И тебе надо подняться, – сказала Тат. – Днём пришёл слуга из дома каменного кагана. Он передал: печальная дева будет ждать тебя в доме вдовы. Слуга ждёт тебя, чтобы проводить.

– Я не пойду… – Твердята перевернулся на другой бок, уставился на выбеленные солью доски палубы.

– Надо проститься. Надо повернуться спиной к прожитой жизни. Тогда сможешь идти дальше. – Тат говорила с ним на языке племени Шара.

О борта «Единорога» лениво тёрлась тёмная волна. Смуглолицый провожатый немым изваянием стоял неподалёку. Откуда-то явился Амирам в своей обычной странной шапке, украшенной чудным пером.

– Надень кольчугу, опасайся подосланных варягов, – буркнул он. – И помни: мы выходим в море с рассветом. Нет нужды испытывать коварство Агаллианов.

Провожатый терпеливо ждал, пока Твердята облачится в кольчугу, лёгкий Амирамов шлем и перепояшется мечом. Он немой тенью следовал за новгородцем по засыпающим улицам Константинополя.

Они миновали латинские кварталы. Навязчивый запах нечистот сменился ароматом цветущих растений, дома сделались ниже. Наконец над черепичными крышами показался шпиль колокольни церкви Святых апостолов. Вот и знакомая калитка, неприметная дверь в каменной ограде. Вот ухоженный пустынный садик. Твердята ожидал увидеть Дросиду, но вместо крупной, статной фигуры хозяйки перед ним возникла согбенная тень старой няньки-венгерки. За стволами дерев он увидел шёлковый покров носилок. Елена ждала его.

* * *
Тверядта снял с головы шелом, расстегнул пояс и отставил в сторону ножны.

– Жарковато в Царьграде, – улыбнулся он. – Солнышко разогревает доспех. Дозволь разоблачиться, спасительница. Спасла из темницы, спаси и от зноя…

Они затеяли незначительный разговор о яде, добавляемом в вино и о кинжалах подосланных убийц. Об отвычке от обыкновений столичной жизни, об обычаях ипподрома и портовых сплетнях. Твердята смотрел на неё прямо, не опуская взора, силясь найти следы испуга или брезгливости, но даже жалости не обнаружил. Елена не дрогнула. Она рассматривала каждый шрам, каждую морщинку на его лице, но, не удовлетворившись этим, подошла вплотную. Она ощупывала рубцы и ямы на его щеках и лбу так тщательно, словно желала запомнить навек каждую чёрточку его нового лица.

– Мы видимся в последний раз, – внезапно сказал он. – На рассвете «Единорог» поднимет парус. Я позабыл спросить тебя. Хотел, чтобы ты мне объяснила… Я до сих пор не до конца понимаю греческий язык…

– Что ты хочешь знать? – она ответила ласково и буднично, как в давно прошедшие времена. Как в прошедшие времена, её кожа источала ароматы роз с легким привкусом ладана.

Он тронул её волосы. Они были всё так же мягки, много мягче, чем косы Тат.

– …что такое «Единорог»?

Она вперила в него взгляд ясных серых глаз, и он испытал вожделение, внезапное и неукротимое:

– Разве ты не знаешь? – она опустила руки, отшатнулась, но в глазах по-прежнему не было испуга. – Что с тобой?

– Я не святой! – рявкнул он. – И становиться святым не намерен! Я хочу получить своё! А ты меня совсем не боишься? Я не отвратен тебе?

Елена отступала назад, путаясь в складках туники. Он заметил трепет её тела. Ему чудилось, что ещё немного – и из-под розоватой кисеи, собранной у неё на груди в живописные складки, выбьется кровавым побегом изболевшееся сердечко.

– Не стоит, Демьян, не следует нам… – твердила она, расплетая рыжие косы.

А он смотрел на её округлые руки, на острые косточки локотков. Потом она помогала снять кольчугу. Наконец доспех с тихим звоном упал на устланный коврами пол.

– Тише! – зрачки её расширились, она приложила палец к губам.

Он стянул через голову рубаху. Больше всех благ мира, любых подарков и благодеяний желал он в эту минуту прижаться своей обнажённой грудью к её груди. Он желал слиться, сойтись хоть на один лишь раз, запомнить, запечатлеть в памяти блаженный миг обладания предметом многолетних мечтаний.

– Я знаю, чего ты хочешь, – проговорила она, словно услышав его чувства. – Я дам тебе это, только…

– Без условий! – прорычал он.

– Не шуми, умоляю! За дверью нянька!

Он срывал с неё одежды, как изголодавшийся бродяга, счищает кожуру с паданицы, обнажая сочную мякоть. Прикосновения его были жёсткими. Он рычал, вонзаясь в её плоть. Его пальцы, его губы оставляли на её шее и груди багровые следы. Тело её дрожало, стоны превращались в вопли, но она оставалась податливой, покорно принимая его грубые ласки. Она непрестанно произносила его имя, словно звала, кликала откуда-то издалека. Ах, если б мог он прийти к ней из тех мест, в которые удалился навеки! Ах, если б мог остаться! Лишь на короткий миг он оказался рядом. Изрыгая боль, утоляя застарелую жажду, он вдавливал её тело в мягкую поверхность ковра так яростно, словно желал сделать её частью узора. Распростёртая, раздавленная порывом возлюбленного, дева, страстная, желанная, но чужая останется в этих покоях, когда он отправится в бесконечный путь, чтобы пропасть, чтобы затеряться, чтобы сгинуть. А пока, лаская её, не давая уснуть, с придирчивым рвением подвергая ласкам каждый уголок её такого желанного некогда и такого чужого ныне тела и получая ответные ласки, неумелые, но порывистые и настойчивые, он с невнятным изумлением вспоминал Тат.

* * *
Твердята отпустил Елену лишь ранним утром. Просто разомкнул чугунные объятия, поднялся, собрал по углам разбросанные одежды, схватил в охапку доспех и вышел вон из покоев.

Молчаливая нанька-«ворона» не подняла на него глаз, не повернула головы вослед его тяжёлым шагам.

– Вольность нравов! Ромейские привычки! – едва слышно прошипела она.

Твердята выскочил в рассветную прохладу, Холодный взгляд Тат поразил его, подобно удару клинка подосланного убийцы. Тяжёлая дверь за его спиной с громким стуком затворилась. Эхо прокатилось по пустынной уличке, ударилось в запертые ставни каменных домов, зазвенело в металле кованых решёток садовых оград, шевельнуло лепестки плетистых роз. Тат молча стояла посреди улицы, совсем чужая этому миру высоких стен и куцых небес.

Твердята шагнул к ней. Подковы сапог ударили по щебёнке. Металлический лязг взлетел под крыши. Улица показалась его ногам невероятно твердой. Как Тат могла стоять на ней? Повинуясь бессознательному порыву, он сорвал с плеча плащ и бросил ей под ноги. Проговорил растерянно:

– Не стой так…

– Я ждала тебя и дождалась, – она заговорила с ним на языке племени Шара. А он, повинуясь всегдашнему своему упрямству, отвечал ей на языке русинов.

– Ты ждёшь меня? Зачем?

– Это испытание. Я испытывала себя, – отозвалась она.

– Не слишком ли много испытаний на твою бедовую голову, Тат?

– Ты первый раз назвал меня по имени, Деян! Раньше ты звал меня по имени только в бреду или во сне.

Улыбка её оказалась внезапной, как внезапным бывает первый солнечный луч каждого рассвета, когда он вырывается на волю из преисподней небытия. Каждый раз, как в первый раз.
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Примечания




1


Сварог – в верованиях древних славян бог неба.


2


Возгарь сказал чистую правду. Василько Ростиславич действительно был ослеплен Давидом Игоревичем.


3


В те времена основным значением слова «блядь» было «обманщик», «язычник», «плут». Блядословием называлась речь язычников.


4


Всеволод Ярославич в 1081 году – князь Киевский.


5


Понт – Чёрное море.


6


Резана – денежная единица равная 1/50 гривны.


7


Фарсах – мера длины у хазар, равная предположительно 5000 м.


8


Твердята цитирует Ветхий Завет, Книгу пророка Ионы.


9


Чёрное море.


10


Крымским.


11


Одна гривна равна пятидесяти резанам.


12


Отец князя Володаря – Ростислав Владимирович – князь Ростовский, Владимиро-Волынский и Тмутараканский.


13


Исар – замок.


14


Таможенник имеет в виду братьев Комниных, узурпировавших власть в Константинополе в 1081 году.


15


Гребь – длинное плоское весло, применялось на плотах и галерах.


16


Абуль-Фатх Джалал ад-Дин Мелик-шах (Малик-шах) – сельджукский султан (1072–1092). В правление Мелик-шаха сельджукское государство пришло к точке своего наивысшего могущества.


17


Диррахий – Адриатическое побережье современной Албании.


18


Фема – административный округ Византийской империи.


19


Магнавра – учебное заведение в Константинополе.


20


Ярослав Изяславич – князь Волынский, опекун Володаря Ростиславича и Давыда Игоревича.


21


Роберт Гвискар – четвёртый граф (с 1057 года) и первый герцог Апулии (1059–1085) из дома Отвилей. 18 октября 1081 года между войсками Роберта Гвискара и Алексея Комнина состоялась битва при Диррахии, красочно описанная Анной Комниной в «Алексиаде».


22


Анна Даласина – мать императора Алексея I Комнина и его брата Исаака.


23


Друнгарий виглы – в Византии чиновник, обладавший полицейской властью.


24


Святой Ирины.


25


Святой Софии.


26


Пролив Ла-Манш.


27


Страна Чин – Китай.


28


Кутуз – подушка для плетения кружев.


29


Нога́та – денежная единица Древнерусского государства.


30


Литра – основная единица монетного веса в Византии. Золотая литра приравнивалась к 72 аттическим драхмам. Вес аттической драхмы – 4,32 г. Соответственно, двадцать литр золотом – это более 6,2 кг.


31


Большое судно вместимостью 150–200 тонн, которое могло принять на борт более 100 человек с грузом, стоило порядка 10–13 литр золотом.


32


Тетрарх – офицер византийской армии.


33


Стриптиз.


34


Место в амфитеатре, куда выносили убитых гладиаторов.


35


Приблизительно 29 кг.


36


1 греческий фунт равен 327,45 г.


37


Гривна – денежная единица на Руси. Одна гривна равна двадцати пяти кунам.


38


Лауновех имеет в виду страуса.
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